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Аннотация
Она прошла долгий путь от бомжа до босса. Пережила смерть близких людей, предательство, тюрьму и нищету. Стала руководителем огромной компании и сумела выстоять в жестокой конкурентной борьбе. Теперь она — «леди мэр», и судьба снова испытывает ее на прочность…


ДАРЬЯ ИСТОМИНА
Леди МЭР


Пролог

Я лежу на сохранении. Это значит, прежде всего, что мне не дают нормально поесть. Соки, творог, рыбный бульон из сиротского минтая… А мне дико хочется лопать, жрать, вгрызаться и даже высасывать.
Нет, во всем остальном в родильном отделении нашей райбольницы отношение ко мне — самое что ни на есть…
Меня перемещают из отдельной (как я ни протестовала!) палаты в процедурную и смотровую под ручки, как музейную китайскую вазу эпохи Минь. Ну как же! Я же не хухры-мухры! Я руководящая леди!
Доктор Лохматов склоняет над моим пупом свою молодую плешь, прощупывает холодными пальцами мое пузо и недовольно сопит:
— Раскормила пацана! Как рожать будешь, дура?
Называть меня дурой — это его привилегия.
— Как все! — огрызаюсь я.
По ночам я вою от голода.
И ворую втихую. Из общего холодильника для больных. То есть дожидаюсь, пока все женщины заснут, подбираю подол длиннющей теплой рубашки, чтобы случайно не запутаться и не шлепнуться на твердый кафель в коридоре, влезаю в меховушку-безрукавку, которую мне всучила моя бывшая нянька и до сих пор домоправительница Гаша, и потихонечку, по стеночке шлепаю к могучему холодильнику «Бош» (между прочим, этот валютный холодильник я лично пробила для родилки) и тырю, тибрю, лямзю, умыкаю — одним словом, ворую вкусненькое из запасов прочих пациенток.
О чем, кажется, все они прекрасно знают, но из бабской солидарности помалкивают. Потому как доктор Лохматов приказал не давать мне никакой пощады. Да я и сама понимаю, что стала похожа на колбасообразный древний дирижабль «СССР», который когда-то девчонкой видела в кино.
Воровать — это, видно, у меня на роду написано. Потому как несколько лет назад я отправилась в «Столыпине» из этого города в зону как вполне оформленная в горсуде на три года элементарная воровка. За то будто бы, что слямзила у некоей Маргариты Федоровны Щеколдиной ее бесценные семейные сокровища в виде полутора килограммов колец, брошек, сережек и прочего металлического барахла с камешками…
К чему была совершенно непричастна.
В конечном счете Щеколдинихе отлились все мои слезки.
Но про это я стараюсь не думать, чтобы не нанести вред психике моего сыночка, который хулиганит где-то там, внутри меня, уже вполне явственно выражая желание прекратить всю эту нудятину и появиться на свет.
Засиделся, лапуля.
Как-то я умыкнула из «Боша» пару домашних котлет и чью-то литровую банку квашеной капусты. Котлеты сожрала еще у холодильника, а капусту оттащила в палату.
Капуста была заквашена классно, как только наши женщины в слободе умеют. Нашинкована крупно, хрусткая, с чуть заметной горчинкой, с клюковкой и даже ломтиками осенней антоновки. Я чавкала как порося и чуть ли не урчала, слизывая с голых локтей потеки рассола.
Была глухая ночь, совершенно беззвучная, как бывает у нас только зимой. Из окна был виден дальний левый берег Волги, со строениями центра и старым собором, лед на Волге был плотно закрыт, как пуховиками, свежим снегом. Я вдруг задумалась: а что же я расскажу моему ребенку — о себе, особенно об этих дурацких последних месяцах. И когда он сможет меня не просто услышать, но даже, может быть, понять?
И сколько мне этого ждать?
Пять лет?
Десять?
Или той поры, когда на него самого обрушится то, что люди называют совершенно загадочным словом «любовь»?
И кто она такая, Басаргина из рода Басаргиных, его мать?
Что это за существо такое, битое-мытое, крученое-верченое, то возносимое высоко, то вниз бросаемое без стыда?
Вот тут-то меня и подцепило.
Не то от безделья, не то оттого, что я прекрасно понимала: завтра такого роскошного бездумно-сонливого существования у меня уже не станет. Не дадут. Да я и сама себе не дам. А какие-то извилинки, заплетыки, повороты-навороты до сих пор мне не совсем понятны.
Я додумалась до того, что то, что происходило со мной лично, я, конечно, знаю. Но то, что выкидывали, когда и как мои яростные противники, начиная с щеколдинских и кончая моей первой и незабвенной любовью, Семен Семенычем Туманским, я могу представлять только по обрывкам, хотя и не совсем. Туманский, конечно, хрен со мной стал бы объясняться, но рядом с ним была еще Элга, глава его службы безопасности Кузьма Михайлович Чичерюкин, да и здесь, в городе, Зюнька надокладывал мне уже всякого.
Про недавнее былое и тогдашние думы.
Так что я решила, что определю все эти фигуры в потусторонние.
И за точность их действий не отвечаю. Может, в чем-то и буду не права.
Но ведь я же не растение типа репы, чтобы сидеть в теплой грядке и дожидаться, пока меня выдернут, то есть повезут в родильную.
Нет, может быть, и репа. Но ведь мыслящая. Пока еще?
Ладно, Лизавета, трогаем…

Часть первая


Глава первая
ПОД КОЛПАКОМ

Двадцать девятое июля.
Жара.
Зной.
Пекло.
В проемы между кладбищенскими старыми липами видна белесая, разморенная Волга. Даже сюда, на погост, доносится музыка с радиостолбов на пляже, визги и крики москвичей, которых выплеснула с утра первая воскресная электричка.
Дело понятное: до Сочей далеко, в самостийный Крым не сунешься, да и дороговато там — почти как на всяческих Кипрах и в Туретчине, а тут два часа трясучки от столицы — и почти рай.
Вода в Волге условно чистая, потому как главная оборонка в Сомове давно скончалась, грязнить речку почти некому, а в окрестных лесах речушки и родники работают как заведенные и подпитывают Волгу чистейшей водой, которую даже пить можно.
Я не первый месяц как из Москвы, но только сегодня выбралась на могилу деда, академика Иннокентия Басаргина. Здоровенный стоячий камень притащили когда-то из Карелии на дедову могилу его благодарные ученики: тогда к отечественной картошке отношение было серьезное и здесь, в филиале столичного института, выводились и испытывались классные сорта, но нынче уже ни черта не осталось — ни учеников, ни филиала, на опытных делянках стоят, как уродливые комоды, замки новоявленных богачей, а теплицы прихватила местная коммерческая агрофирма «Серафима».
За многие годы надгробие покрылось коростой, в трещинках растет мох, от золоченых букв остались только намеки, и я рада, что дедов профиль высечен в камне, а не изображен на бронзовой или медной доске: мародеры, которые обдирают все на свете, имеющее отношение к цветным металлам, и волокущие медяшку и бронзу в скупку, добрались бы уже и до Иннокентия.
Я ковыряюсь в трещинках садовым ножом, отмываю камень мощными шампунями и удовлетворенно наблюдаю за тем, как гранит приобретает свой натуральный благородный цвет, темно-серый, с вкраплениями красноватых искорок.
Неподалеку от меня возится у здоровенного дубового креста, венчающего надгробие бывшей мэрши Маргариты Федоровны Щеколдиной, начальник нашей гормилиции Лыков. Он снял форменную куртку с погонами майора (уже!), крутые толстоватые плечи лоснятся как у тюленя, а майка под мышками черна от пота.
Лыков привинчивает мощными винтами застекленный фотопортрет моего главного врага. Он уже успел мне пожаловаться, что какие-то хулиганы постоянно мажут изображение всякой гадостью, бьют стекло, и наши славные городские органы внутренних дел вынуждены постоянно восстанавливать фото мэрши, в знак уважения к ее великим заслугам.
Щеколдиниха выглядит на снимке роскошно, с широченной лентой градоначальницы через плечо, на фоне развернутого триколора, и, если бы я точно не знала, что это была за тварюга, я бы приняла ее за нормальную и даже милую даму среднестатистического возраста.
Я прекрасно понимаю, что забота о мэрше — просто предлог. Майор Лыков пасет меня уже третий месяц. И не только он.
Город Сомов никак не может понять, какого дьявола некая Лизавета Туманская (в девичестве Басаргина) возвратилась в родные края.
Майор Лыков (тогда он еще был сержантом) лично надевал на меня наручники, отвозил из камеры предварительного заключения в суд, не допускал ко мне Гашку, то есть Агриппину Ивановну, которая пыталась меня подкармливать, и на его ягодице есть след от моих зубов, потому как однажды, когда он стал слишком наглым, я, вызверившись от отчаяния и скорбей, укусила его, как элементарная дворовая шавка.
Так что мы с Серегой почти родные.
Мы тут все в Сомове родные.
Но — почти.
Лыков утирает мокрое, похожее на ржаную буханку личико, в которое, повыше облупленного на солнце шнобеля воткнуты голубенькие глазки, и интересуется издали:
— Лизавета! Квасу хошь? У меня в машине бутылек. С хреном.
Я отказываюсь.
Лыков шлепает за ворота, к милицейскому «жигулю» с мигалкой за своим квасом.
Мне интересно, о чем он будет толковать с пацанками, которые постоянно сопровождают мою машину на двух велосипедах с моторчиками и одном крутом скутере. Я раздвигаю кусты сирени у наружной ограды и смотрю на них. Две девчушки абсолютно стандартной тинейджерской штамповки. Та, что на японском скутере, — еще безгрудая, плоская как дощечка, с выцветшей на солнце, почти белой волосней, ведет себя властно. Модненькая такая, в оборванных джинсовых шортиках, оранжевом топике, в громадных противосолнечных очках.
Когда Гашка засекла пацанок впервые возле нашего дома, она мне растолковала, что эта сопливая командирша — тоже из щеколдинских. Некая Кристина, по уличной кликухе Кыся.
Сейчас они сидят, положив свои моторизованные метелки, на траве возле моей тачки — скоростного «фиата-палио». Следить им за мной легко — такого экипажа больше ни у кого в Сомове нету, да и номера московские. Лыков возвышается над ними как потная гора и дует свой квас из пластиковой бутылки, сердито вздыхая.
— Что вы за нею таскаетесь? Что она вам? Шимпанзе?
Писюхи молчат.
— Имеет место? Кыська? — напирает мент.
— Дядя Сережа… Ну я же не одна. Мы по очереди с девчонками ее… ну как бы… изучаем.
— Зачем?
Писюхи возбуждаются и трещат, перебивая друг дружку.
— Тихо! Всем! Давай ты, Кристина…
— Ни фига вы не врубаетесь, майор. Интересно же — жуть! Как ходит, как держит себя, одевается прикольно, красится… Духи, между прочим, только классическая «Шанель».
— Ну и что? Твоя мать тоже душится будь здоров. Таким ароматным запахом. Тоже женщина. Положено.
— Сравнил! Моей Серафиме что за шкирку ни залей — все одно колбасой с ее мясокомбината несет. Коптильней. А тут — класс! Все как надо! Понимаешь? Другой такой у нас нету.
— Пусть так. А хвостами за нею таскаться — это прилично? Ведь уже почти что взрослые девушки.
— Вот именно что «почти что». Мы к ней близко и подойти боимся. Кто мы, а кто она! И мы не просто так… А давно уже…
— Что «давно»? — не понимает Лыков.
— С прошлого года все вырезки про нее из газет и журналов собираем! Фотки! «Дочь Большой Волги!», «Бизнес-леди!» — с явным к нему пренебрежением фыркает Кыся.
Подружка подхватывает:
— Ага! Даже в Москву на электричке мотались. Посмотреть хоть издали, как она на своем «мерсе» в свой обалденный офис заезжает!
— Делать вам нечего, девки.
— Ну вы прям как дебильный. Про жизнь думать-то надо? Если она сумела, так, может, и кто-нибудь из нас сможет.
— А… Это как бы курс молодого бойца, что ли? Кыся?
— Я же серьезно, а вы хихикаете. А я вот не понимаю… Мы! Все! Просто шизанулись уже. Это же как настоящая королева вернулась! Верно?
— Допустим…
— А зачем, Лыков? Такого миллионера в мужья оторвала, с самим президентом чаи распивала, небось из Парижа не вылезала! И вдруг бац — в нашу дыру.
— Значит, так. Отлипните от человека, девушки! Иначе нарветесь на мои строгие меры.
— Да не пугай ты нас мерами, дядя Сережа. Ты лучше скажи, что у нее такого случилось, что она… к нам?
— Повторяю! Больше никаких наружных наблюдений!
— Подумаешь! Да за нею весь город наблюдает…

Вот тут эти недомерки совершенно правы.
Я едва ступила на родимую землю, а вокруг меня уже пошла какая-то неслышная и незримая суетня.
Ну то, что мне с ходу вернули дедово домостроение, — это я понять еще могла. Щеколдина и упекла-то меня в зону прежде всего для того, чтобы наложить лапу на особняк академика Басаргина, который он строил по своему проекту да в основном и своими руками лет пятнадцать, не меньше. В мэрии откопали какие-то официальные бумаги, из которых явствовало, что дом представляет из себя историческую и музейную ценность, и подгребла его мэрша под себя поперек всех норм и правил.
Но Щеколдину прикончила за ее шуры-муры с мужем саперной лопаткой выпущенная из дурдома на волю жена прокурора Нефедова. Основы могущества щеколдинских явно заколебались, а главное, как я понимала, в Сомове меня держали нынче не просто за внучку академика, а за этакую всемогущую полуолигархшу, главу суперкрутой корпорации «Т», которая при желании может просто купить со всеми потрохами, портом и предприятиями город Сомово и засунуть его себе в кошелку.
Какая-то инвентаризационная комиссия тут же оценила дом, сад и службы подворья академика в смешные копейки, по ценам почти столетней давности, сынок Щеколдинихи Зюнька несколькими грузовиками выволок мамашино барахлишко и мебеля, и я до сих пор балдею, что все это сызнова мое!
Похожее на удивительный корабль строение, сложенное из настоящих корабельных сосен, водруженное на цоколь из карельского природного камня, с круглыми окнами-иллюминаторами, выходящими на Волгу, крытое натуральными просмоленными деревянными плахами, с дровяными печами, внутренними трапами-лесенками, кладовками, чуланчиками, открытой верандой величиной с полстадиона, уцелело.
Полусад-полулес на подаренном деду за заслуги гектарном участке, засаженный им лично, с канадскими елями и пихтами, экзотическими лианами и кустарниками (у Иннокентия даже сакура цвела и плодоносила японская хурма и мадагаскарское ягодное дерево), был, конечно, частично испохаблен теннисным кортом с асфальтовым покрытием и идиотским гаражом на четыре машины, но я уже решила, что со временем снесу все это к чертовой матери!
Конечно, было противно постоянно натыкаться на следы пребывания чужого человека в родном доме, который я знала до каждой дощечки, каждого гвоздя и каждой ступеньки.
Мы с Гашей, которая тотчас же вернулась ко мне из своей Плетенихи, недели две жгли костер на берегу, возле наших мостков, отправляя в огонь старые колготы и прочее тряпье, оставшееся от мэрши, румынский, распавшийся в куски, мебельный гарнитур времен дружбы всех стран соцлагеря, который она по скупости не решалась выкинуть и держала на чердаке, еще какую-то труху и рухлядь…
Но того, чего я больше всего боялась — что мэрша выкинет весь дедов архив на свалку, спихнет куда-нибудь тома его уникальной библиотеки, выметет даже следы пребывания в этом доме моего Иннокентия Панкратыча, — не случилось. По ее приказанию все это было свалено в одном из дальних подвалов и благополучно забыто.
Разборкой всего этого мы с Агриппиной Ивановной и занимались в то лето.
Помню вечер, когда я вернулась с погоста.
Воскресная орда отдыхавших на Волге москвичей благополучно отбыла на двух обычных дополнительных электричках, от реки наконец дохнуло прохладой, мы с Гашкой сидим в дедовом кабинете.
Кабинет почти доверху завален картонками с архивом, стопками книг, перевязанных бечевкой, старыми фотоальбомами. Включена настольная лампа. Сбоку шумит древний вентилятор. Нацепив очки, я делаю опись в амбарной книге, рассматриваю пожелтевшие снимки пятидесятых годов, на которых изображен еще нестарый Басаргин-дед с соратниками. На делянках, в теплице, в лаборатории… И даже победно вскинувший над головой… две громадные картошины.
Гаша, сидя поодаль, полирует бронзовую обезьяну, изучающую человеческий череп. Сонный, в пижаме, к нам заглядывает мой Гришка, мой приемыш, золотая моя ягодка. Он гордо сообщает:
— Зубы я почистил, мам.
— Спокойной ночи, Гришуня.
— Спокойной ночи, Гаша.
— И вам также.
Я знаю, зачем приходит наше дитя. Гаша тоже. Без поцелуя он просто не заснет.
И еще одно: я просто обязана довести его до кроватки и подождать, пока он не засопит.
Когда я возвращаюсь, Агриппина Ивановна с удовольствием сообщает:
— Хорошо, что я эту уроду в Плетениху уперла, когда меня Щеколдиниха из этого дома выставила. Это Иннокентию Панкратычу чехословаки в Праге поднесли.
Это она про обезьяну с черепом.
— На юбилей, кажется? — пытаюсь я вспомнить.
— Из уважения. За то, что твой дед за какого-то ихнего ученого монаха у нас перед всеми учеными заступался.
— Монаха?
— Лаборанты как-то говорили — за этого монаха после войны с немцем его и сажали. А может, и не лаборанты… Я же не мамонт — все помнить.
— За монаха? А-а-а… Менделя? Это насчет лженауки генетики, вейсманизма-морганизма и всего такого? Немарксистского?
— Спроси чего полегче. А разве Панкратыч тебе не рассказывал, как срок тянул? Аж под Карагандой.
— Да он не любил со мной про это. Выходит, тюряга у нас с академиком — как бы наследственное? А? Ни одного Басаргина не минует.
— Так выпустили же его. За что сажали, за то и премию дали. И — в академики! За картофельное решение продовольственной программы. Ну и что там нового на погосте?
— Кто-то Щеколдиниху и после смерти достает. Фотографию ее могильную портят.
— Ну теперь уж недолго.
— Что — недолго?
— Так мне давеча парикмахерша Эльвира все выложила. Щеколдинские уже и памятник ей оплатили. В Москве город заказал. Самому знаменитому по памятникам. Высотой — во! С каланчу! Из колокольной бронзы и красного мрамора. За верное служение отечеству.
— Кто ж его там за заборами на погосте увидит?
— Так они собираются на набережной его поставить… Прямо над Волгой…
Меня это поразило:
— Ничего себе — замахнулись. Может, вранье?
— Я вранья в дом не несу. Вроде бы к зиме перенесут домовину… С торжественным митингом… И музыкой… «От имени города первому мэру…» Как это? «Новой эпохи».
Темнит что-то со мной Агриппина Ивановна. Главную новость приберегла на вечер. Могла и раньше сказать.
У нас с нею всегда так.
Эта хитрованка пульнет как бы случайно именно то, что больнее всего меня заденет.
А потом ждет, что я скажу.
А я молчу.
Этому меня корпорация «Т» научила. Прежде чем что-то решить, все прожевать мозгами или, как выражается моя бывшая помощница Элга Карловна Станке: «Необходимо подвергнуть представленную информацию тщательному логическому анализу, Лиз! Тогда мы будем иметь окончательный и несомненный синтез!»
Потом мы пьем чай с вареньем.
И молчим.
Потом Гаша уходит умыться, надеть ночную сорочку и помолиться. Икону она из Плетенихи привезла в сумке свою. Богоматерь с младенцем. Хорошо, что никто не слышит, как Агриппина Ивановна молится.
Я слышала.
И не раз.
С Богоматерью у нее отношения как с начальницей, которая просто не имеет права отвергнуть ее настояния. Они с иконой на «ты».
Как-то она просто отругала ее за то, что та не исполнила ее просьбы. Агриппина Ивановна ожидала, что одна из ее стельных коров в деревне принесет телочку, а та разродилась бычком.
Так что я собственными ушами слышала, как Гаша, стоя на коленях, грузная и большая, извергала недовольство, как вулкан средней мощности:
— Я тебя про что просила, а? На фиг мне этот бугайчик… С телки хоть молочко пойдет, а с этого… пацана рогатого… Какой прок в хозяйстве? Только на солонину? Так ведь жалко же… Живое же! Что ж ты так-то? Со мной?
На сей раз первая не выдерживает она.
— Ну, будет в молчанку играть. Чего надумала-то? Неужто это безобразие с Щеколдинихой спустим?
— Спящий в гробе мирно спи… — замечаю я смиренно. — Жизни радуйся живущий…
— Чего?!
— Дай денюжку. Гаш.
— Это еще зачем?
Открывать своих задумок даже Агриппине Ивановне я не собираюсь. Тоже по корпорации «Т» знаю. Чем попусту трепаться, сделай дело. Потом, как говорится, будем посмотреть. Я и говорю этак небрежно:
— Да мотнуться кое-куда придется. На бензин надо.
Гаша заводится:
— Сколько ж это твой автомобиль его жрать может? Продала бы ты его к чертовой матери, Лизка.
— Жалко… Я без него как без ног. Между прочим, я его в Москве на свои покупала. Не на корпоративные.
— А ружье Иннокентия Панкратыча проедать не жалко? Настоящий «зауэр» три кольца. А цену нам дали — смех и слезы. И как нам дальше выкручиваться?
— Выкручусь…
— Ты выкрутишься, как же! Забери с суда свое заявление, что тебе от твоего траченого Туманского ни копья не надо. С него не убудет.
— Гашенька, это мое дело.
— Положено же при разводе делить имущество. Это ж не кастрюли с утюгами! У него же нолей не считано! Мы этого козла драного так тряханем! И будем как сыр в маслице…
— Гаша… Гаша!
— Сто лет Гаша! Сама о себе не думаешь, так мне не мешай. Гордая, да? Ты гордая, а мне каждый день думай, чем вас напихивать. А электричество нынче почем? Ты хоть бы на счетчик смотрела! Щелк — и пенсия! Щелк — и пенсия!
— Хорошо… Больше не буду, — так же смиренно соглашаюсь я. С Гашкой всегда так. Что угодно, только за кошель ее не трогай. Она сопит, раздумывая, вынимает из-под скатерти заначку — мятый стольник.
— Больше не дам!
— И на том спасибо. Гаш, а ты не видела, куда я свои старые визитки засунула? Ну, выпендрежные такие… «Генеральный директор корпорации «Т» Туманская, и все-такое?
— Сама ищи! Генеральная директорша! Без порток!
Гаша ушлепывает.
Визитки я нахожу сама. На дне моей парадной сумки их осталось всего четыре штуки. Я рассматриваю их с грустью. Такую роскошь мне еще долго не видать. Скорее всего — никогда. Даже Элга взбесилась, когда я их заказывала: «Вы имеете непозволительную расточительность, Лиз!» Визитки и впрямь хороши. В прямоугольничке какой-то спецбумаги цвета слоновой кости оттиснуто рельефное изображение Спасской башни, как бы намекающее на мою личную приближенность к Кремлю, логотип корпорации «Т» в уголке сработан в цвете, голограммно и переливается как хвост у павлина, плюс еще на визитке помещен мой миниатюрный портретик, чтобы меня, не дай бог, ни с кем не спутали. Ну и поперек всего державной вязью обозначено «Туманская Елизавета Юрьевна, генеральный директор».
И хотя я давным-давно не корпоративная и послала своего Туманского, подлого и гнусного изменщика, бабника и мерзавца, вместе со всеми его офисами, депозитами и фирмами очень далеко, этот кусочек картона может открыть мне кое-какие недоступные двери, как всегда открывал во времена моего всемогущества…
Все знают — корпорация «Т» веников не вяжет. Она вяжет в основном финансовые интриги. Но пашет не только на себя, но и на благо России — будь здоров. Кирпичные, асфальто-бетонные и прочие заводы работают, металл плавится, элеваторы полнятся зерном, а танкеры отчаливают от наших терминалов и упиливают по всем морям и океанам…
Как всегда к ночи, на меня накатывает смутное…
Как там ни верти, а конструктивно я все еще баба. К тому же еще недавно мужняя. Такая не добравшаяся даже до тридцати нормальная женщина. И вся оснастка у меня напоминает о своем законном предназначении, особливо в ночи темной при луне. Томится, значит, некая Лизавета. Испытывая постыдные желания и чувствуя, как во всех тайных местечках начинают биться горячие пульсики.
И я слышу мощное дыхание Сим-Сима, чувствую его сухие нежные руки и прочее, обоняю запах его трубочного виргинского табаку, и мне просто с ним опять хорошо…
От этого у меня одно спасение — спуститься среди ночи к мосткам, скинуть халат и поплавать голышом в Волге до озноба, дикой усталости, в общем-то, до полного изнеможения…
Что весьма не одобряет Агриппина Ивановна.
Но сия часть моей личной жизни ее никак не касается.
Когда я, кутаясь в халат, мокрая, бреду из-под берега к дому, то обнаруживаю под яблоней Зюньку, то есть сынка мэрши, папашу моего приемыша Гришки, который вышел из-под контроля мамочки и которому я бесконечно благодарна. Прежде всего за Гришку.
Зюнька, в одних шортах и футболке, сидит за садовым столиком, пьяный в стельку. С пузырем, явно не первым, эмалированной кружкой. И терзает на газетке копченую чехонь.
Ему тоже скоро под тридцать, но он до сих пор похож на крепкого коротенького загорелого младенца, с темным румянцем, как у дворовой девки, во всю щеку, копной всегда всклокоченных пшеничных волос и неожиданно черными, просто цыганскими очами, тайну происхождения которых Маргарита Федоровна унесла с собой. Как-то Зиновий признался, что мамочка так и не открыла ему, от кого она конспиративно его понесла. Зюнька уверен, что это был кто-то из больших чиновников. Потому как Щеколдина всегда и все делала со смыслом. И своего никогда не упускала.
Все понятно, Зиновий в очередной раз пришлепал со своими откровениями. Делится он только со мной. Своих сомовских родичей он просто побаивается.
— Зюнь, ты что тут делаешь? — обреченно осведомляюсь я.
— Да вот… Шел, шел и… пришел. Гришуня спит?
— Спит — не спит… В таком виде я тебя к нему и близко не подпущу. Хорош… папочка.
— Выпил? Так есть с чего. Народу вокруг — уйма, а людей нету. И вообще все как-то не по-человечески. Ты нас с мутер еще ненавидишь?
— Ну почему же? В дедовом тереме опять… Яблочки его не выкорчевали… Это ж все добро тебе мамулей завещано. Тебе и спасибо!
— Да я-то при чем? Сказали мне наши: не возникай, отдай ей все, чтобы она с нами судиться не вздумала… У нее там пол-Москвы своих юристов, а нам сейчас скандалы ни к чему. Я отдал… Юридически.
— Вообще-то я подозревала, что тебе… родные и близкие… подсказали.
— Да я бы тебе и так все отдал… Без них… Мне вот что интересно: никуда ты особенно отсюда не выходишь, никто тебя почти что не видит…
— Ну а с чего мне по городу просто так рассекать? Вся память о деде — теперь под этой крышей.
— Я не про это. Тебя в городе как бы и нету! Так?
— Допустим.
— А ты все равно есть! Только про тебя и гудят. А вот я в городе есть… Так?
— Так.
— А меня как бы и нету! Ну нету меня ни для кого, понимаешь? Даже для наших. «Не лезь!», «Не твое дело!», «Ты этого не поймешь»… Шу-шу-шу да бу-бу-бу… Все что-то крутят, делят, суетятся. Торчу в этой поганой аптеке… Памперсами торгую… Коммерсант Щеколдин!
— Ну не в убыток же, Зюнь.
— А-а-а… Думал, хоть теперь намордник скинул, в котором меня мутер всю жизнь водила, а все одно в наморднике.
— А ты плюнь на своих, Зюня. Пошли подальше свою щеколдинскую ораву. Дяди эти, тети… Вон как я своего послала.
— Так я о чем, Лизавета? Ты со своим расплевалась, я про мою бывшую, Горохову Ираиду Анатольевну, и думать не собираюсь. А у нас с тобой кто? Гришка! Вот он тебе как?
— Я тебе за Гришку по гроб жизни обязана… О чем речь! Не знаю, как бы я без него выжила.
— Ты без него можешь?
— Нет.
— И я не могу. Значит, так, посылаем все это на фиг, Григория под мышку… И навстречу жизни!
Мне уже все ясно.
И досадно.
И смешно.
Как только тяпнет — заводит все ту же пластинку.
Иногда мне его жалко.
И я даже подумываю: а не уложить ли его под какой-нибудь кустик? Просто из любопытства?
Но я тут же жму на тормоза.
Это же будет элементарная женская подлянка.
Он невесть что решит.
Что это всерьез и все такое.
И я включаю иронию:
— И далеко она, эта самая жизнь, Зиновий?
— Только не здесь. Здесь же нормальному человеку делать нечего… Кроме детей… Главное, чтобы ты со мной.
— Это в каком смысле?
— А во всех.
Я уже точно знаю, что он сейчас сделает. Он и делает — доливает кружку и булькает, громко глотая. Решается, значит. И выдает глухо:
— Я вас люблю, Лизавета… Юрьевна.
Я смеюсь, конечно:
— Взаимно, Зюня!
— Да я не так… Я серьезно, — обижается он.
Пора ставить точку:
— А вот этого… не надо, Зиновий. Нет, не надо. Серьезно — это совсем не радость. Серьезно — это всегда очень больно.
Мы говорим с ним долго. И довольно нелепо и малоосмысленно. Я знаю, что он уже придумал какую-то другую жизнь. Себе и мне. Но обижать его мне совсем не хочется.
Я просто жду, когда он отключится.
Мне ведь подниматься наутро очень рано — до областного города пилить не меньше ста сорока километров.
Когда он засыпает, уронив свою лохматую башку на кулаки, вода в Волге уже предрассветная, цвета стылого алюминия. У соседки за высоченным забором, который соорудила, отгораживаясь от возлюбленных подданных, Зюнькина «мутер», поют петухи.
Я выношу из дому шотландский плед, который успела прихватить, удирая из Москвы от Сим-Сима и открытых мне его мерзостей, кутаю парня и оставляю его дрыхнуть.
И мне почему-то кажется, что я уже старая и мудрая. А он — это мой загулявший, непутевый ребенок…

Глава вторая
ГУБЕРНАТОР

Областной центр в оные времена у нас образовался очень просто: к громадному танковому заводу и судоверфям, где клепали подлодки и миноноски, приделали город. Поэтому здесь нет ничего старого. Улицы спланированы по линеечке, дома бастионные, из «сталинского» кирпича. Правда, есть пара улиц близ насаженного горсада из двухэтажных желтых особняков, которые построили пленные немцы. Но они во все времена предназначались лишь для руководства.
Я гоню свой «фиатик» неспешно, менты здесь злобные, не то что наша сомовская полудеревенщина, где все всех знают не только в лицо, но и по имени-отчеству, и прикидываю: встречают всегда по одежке, а в этом аспекте я использовала все, что сумела прихватить во время моего поспешного бегства из столицы. То есть нормальное «маленькое» черное платье от Диора, обнажающее коленки довольно аппетитно, да и небольшое декольте-каре намекает на то, что я скрываю некие сокровища, сумка из роскошной цветной кожи какого-то экзотического удава и под нее туфли на каблуке в двенадцать сантиметров, очки-хамелеоны ценой тыщи в две у. е., которые мне в Сомове так и не удалось никому продать. Но главное, конечно, я сама. Несу абсолютно бесстрастное личико.
Тактика разговора с губернатором у меня продумана. Никаких намеков на то, что я просто в бешенстве от затеи щеколдинцев насчет монумента над Волгой преступной суке. Только о деде…
Главное, чтобы я смогла приблизиться к особе губернатора Лазарева. И меня не вынесли как самозванку.
Губернаторские службы, естественно, расположены в громадном комодообразном здании обкома партии. На фронтоне еще красуется герб бывшего Союза, многочисленные колхозницы со снопами и шахтеры с отбойными молотками.
Моя визитка производит впечатление и срабатывает безотказно, хотя я пру к первому лицу в нашем княжестве без всякой записи. Записывает меня на прием помощник губернатора Аркадий, из тех безликих молодых людей, причастных к спецслужбам, одинаковых как кегли, которых никогда не запоминаешь.
Но даже он почтительно удивляется:
— О, корпорация «Т»?!
В громадной приемной толпится народ служивого вида, стоит смутный гул, будто тут роятся трудовые пчелы. В меня вонзаются взглядами. Особенно мужики. С грузным генералом разговаривает округлый тип лет за пятьдесят, из тех, кто скрывает брюшко под превосходного покроя костюмом. Потом-то я узнаю, что это вице-губернатор Захар Ильич Кочет, личность непростая и авторитетная. Но пока мне просто не нравится, как он меня аж раздевает догола взглядом прозрачных шоколадно-ореховых глаз. Оценивает, словом, как гусыню на прилавке в мясном ряду. Некоторых баб такое особенно возбуждает. Но не меня.
Кочет очень похож чем-то на опытного дамского парикмахера, из тех гроссмейстеров, которые обслуживают значительных персон по вызову. Вкрадчивая бесшумная походочка, английские безупречные усы, тщательно уложенные и явно чуть плоеные каштаново-седые волосы и очень большие лапы, холеные и белые. Но абсолютно классической формы. Такими хоть гвозди гнуть, хоть прядки на башке млеющей дамы перебирать бережно и нежно.
Мне почему-то кажется, что я его уже видела где-то, не то на приеме в каком-то посольстве, не то на какой-то выставке в Москве.
Помощник Аркадий, исчезнувший в кабинете, возвращается и громко возглашает:
— Спокойно, спокойно, товарищи. Всех, кто по записи, Алексей Палыч сегодня примет. Кто тут к губернатору от московской корпорации «Т»?
— Есть такая, — небрежно бросаю я, поправляя прическу.
— Пройдите, госпожа Туманская. Но не больше десяти минут.
— А это как выйдет, — нагло выдаю я.
Под гул недовольства обойденных в очереди, подняв все боевые стяги и раздув паруса, я, как боевая каравелла, двинула на штурм желанной гавани.
Сначала я вообще никого не вижу.
Так что у меня есть время осмотреться.
Значительность главы области в данном случае подтверждается размерами кабинета. Казенные портреты, на стене большая топографическая карта области. Города и веси рассечены толстой жилой Волги. Громадный стол для совещаний девственно пуст. На рабочем столе губернатора почему-то стоит моделька двухместного вертолета-иномарки, лежит шлемофон с ларингами и пилотские перчатки.
— Хм… Ау! Есть тут живые? — негромко окликаю я.
В углу из-за дверцы шкафа выбирается какой-то высоченный человек, пытаясь застегнуть официальный вороненый пиджак и поправить галстук. Ворот модной сорочки режет его мощную загорелую шею. Это при том, что ниже официального пиджака видны замасленные и мятые штаны от пилотского комбинезона с тыщей карманов и громадные шнурованные бахилы в свежей глине.
Я слегка балдею.
Я ждала нечто обширно-откормленное, пожилое, если не старое, с наклеенной официальной улыбочкой. А тут не то моторист, не то гонщик. Да еще и небритый, потому как на сердитой худощаво-удлиненной морде — золотистая какая-то бандитская щетина.
— Да есть, есть тут живые, — расстроенно говорит он. — Вот видите, на прием опоздал. Я тут на вертолетных курсах гоняю… А инструктор — шляпа! Не рассчитал полетное время. А тут люди ждут…
— Пустое… Я не заждалась. Добрый день, Алексей Палыч, — утешаю я его.
— Еще бы не добрый, Лизавета Юрьевна. Наконец-то великая, знаменитая и богатенькая корпорация «Т» и о нас, грешных, вспомнила.
Я слегка смущаюсь.
— В общем-то… я… зачем же так сразу?
— Да вы садитесь, садитесь. А вы меня не помните?
— Кажется, нет. Не помню.
— Ну как же… как же… С год назад, «Президент-отель»… Нас, губернаторов, в Москву тогда как морковку из грядок выдернули… Совещание молодых бизнесменов… Вы, знаете ли, выделялись. Я уж было совсем разбежался с протянутой за подаянием лапой, да как-то не решился.
— За подаянием?
— А это мое основное занятие: «Дяденьки и тетеньки, подайте инвестиционный грошик на пропитание. Чего-ничего помимо бюджетных скудостей…» Ну так вот оно, смотрите мое хозяйство… — Он тычет в карту. — Чуть меньше Франции, но с меня хватает. Даже на вертолете летать обучаюсь, чтобы успевать. Ну как масштабы, впечатляют?
Я уже не знаю, как его переключить. Бормочу невнятно:
— Масштабы? Масштабы — это да…
— А мне рыдать хочется. У меня ведь не Кубань, где пшеничка золотая. Там оглоблю воткни — тарантас вырастет. Или Украина со своим буряком и сахарными заводами. Значит, все с завоза. И всех — накорми! Так?
— Похоже, что так…
— А климат? Слушайте, мы же почти по полгода из валенок не вылезаем. К нам медведи с севера зимовать приходят… А считается Европа… Ну ладно… Поныл, и будя. Так с чем вы пришли ко мне, Лизавета Юрьевна? Строительство? Дороги? Лес? В чем ваши интересы?
— Мои? Мои интересы вот тут, господин Лазарев.
Я наконец-то открываю кейс, вынимаю из него пухлую папку с документами и кладу сверху огромную картошину.
— Не понимаю. Расшифруйте. Это еще что такое?
— Картоха. Сорт «Чемпион-девять». Муляж, конечно. Экспонат из коллекции академика Иннокентия Панкратыча Басаргина. Слыхали про такого?
— Да что-то… где-то…
— А вот врать не надо. Не слыхали вы о таком, Алексей Палыч. Забыли его все… Деда моего. От филиала его института в Сомове уже и столбов не осталось: делянки, теплицы под коттеджи мэр Щеколдина пустила. А между прочим, он своими сортами после Отечественной войны половину России от голодной смерти спас.
— Что-то я… не улавливаю… Лизавета Юрьевна.
— Сейчас уловите. Да на дверь не смотрите: раз я здесь, я вас отсюда не выпущу. И успокойтесь: я не шиза… В общем, мужчин, особенно вашего типа, не кусаю. А вообще-то можете вы угостить молодую, сексапильную, обладающую могучим либидо, но тем не менее очень даже неглупую даму кофе? Хотя бы в память о «Президент-отеле»…
Он нажимает кнопку переговорника:
— Аркадий, два кофе…
— Мне с лимоном, пожалуйста.
— Ей — с лимоном, пожалуйста. А как насчет перекусить?
— Можно…

Обалдение?
Смятение?
Предчувствие?
Я никогда не могла понять, что со мной сотворилось такое при первой встрече с Лазаревым.
Наверное, всего было понемножку.
Конечно, я как бы мельком помянула затею щеколдинцев с монументом своей мэрше. На что он, пожав плечами, сказал, что в дела местных властей старается не вмешиваться. Я наперла на то, что именно академик Басаргин имеет гораздо больше прав на общественный памятник. И это дело горожан, ответствовал он. Насчет музея в дедовом особняке было обещано подумать.
Но, по-моему, было совершенно неважно, о чем мы там с ним толковали эти сорок минут.
Потому как все это время между нами шел тот самый неслышный разговор, который ведут нормальные мужчина и женщина, которых потянуло друг к другу.
В нем чувствовалось то, что называется породой. Как в элитном молодом добермане. Он был мило нескладен, путался в длиннющих руках и ногах, подергивал ноздрями тонкой резьбы, когда задумывался. И был уже научен мгновенно отключаться, когда уходил на какое-то важное решение, сосредоточиваясь только на нем. То есть от всего отгораживался, мгновенно опуская на свои темно-зеленые, почти черные глазища, какие-то невидимые щитки.
Бабы, конечно, от такого губернатора писаются…
По двум-трем фразам, в которых был помянут Кант, потому как я заметила вскользь, что дед брал штурмом Кенигсберг, ныне Калининград, и названо имя генетика Вавилова, я поняла, что его прилично подковали в университете.
Дважды при мне он разговаривал, извинившись, по телефону, причем один раз на инглише, и как бывшая «торезовка» я просекла, что это не «американский», а классический, припахивавший Оксфордом язык. Похоже, он стажировался или учился в Британии.
Во всяком случае, такой не стал бы хлопать панибратски даму по колену при первой же встрече или травить чиновничьи анекдоты. И несмотря на некоторую раскованность, было понятно, что он умеет держать дистанцию и подойти к нему очень даже непросто. Так что ни один из его сундучков я тогда так и не отомкнула.
Только почувствовала, что Алексей Палыч как-то странно вцепился в меня, как бы просвечивает и задает вопросики, к делу как бы и не относящиеся, все больше про то, как я рулила своей корпорацией «Т».
И к чувственной стороне визита это не имеет никакого отношения. Впрочем, чего там темнить?
Как каждая женщина, я уже понимала, что влипла…
Это же с ходу просекает и моя Агриппина Ивановна, когда мы вечером гоняем с нею чаи на веранде.
Когда она что-то разнюхивает, важное для нас с нею, она любому штандартенфюреру воткнет.
Я усиленно сметаю с тарелок все, что она мне подсовывает. Гаша, прислонившись к притолоке, с любопытством наблюдает за мной.
— Ну ты прямо как с голодного краю.
— Сама не понимаю, с чего на меня едун напал. Он же меня даже завтраком накормил.
— И что же нынче губернаторы трескают? Чем их государство ублажает? Фрикасе с монпансье? Устрицы с этими — которых в океанах на дохлятину ловят? Раки такие импортные… Я по телику видела… Мобстеры-лобстеры…
— Да брось ты. Оладушки, кажется. Еще что-то… Ей-богу не запомнила. Ну я же к нему не лопать пришла? Говорили, говорили.
— Об чем?
— Да так… Обо всем. Вроде бы как бы и ни о чем, но, в общем-то… Обо всем. Знаешь, как я поначалу трусила… Глаз наглый… Корпорация «Т»! А под хвостом мокро… От ужаса. А когда его разглядела… ну, думаю, если такой мужик и в шею погонит — не жалко.
— Глянулся?
— Да как тебе сказать? Еще не пойму. Вроде веселенький такой… Простоватый… Вот только глаз у него… Зыркнет исподлобья… И все… И коленки как ватные.
— Деньги на музей дал?
— Не-а.
— Чего?!
— Так просто ничего не бывает. Ну не сразу. Там же эти… комиссии, подкомиссии… Культурное наследие… То-се…
— Так… Что ж ты тогда у меня такая развеселая? Что привезла-то? Одни обещания? Или и их нету?
— Себя привезла. Тебе мало? Слушай, у тебя еще что-нибудь пожевать не найдется?
— У меня все найдется.
Гашка снимает с подоконника из-под салфетки графинчик, бокальчики зеленого стекла. Разливает. Все ясно: стрезва раскрутить меня не вышло. Пошла стадия допроса с поддавоном.
— Ну, Лизавета Юрьевна, накапаю-ка я нам с тобой моей настоечки по капелюшечке — и вместо сердца пламенный мотор!
— А что празднуем?
— Тебя, глупенькая. Сколько я тебя вот такой не видела? Глянешь на тебя… А у тебя глаз тусклый, как у воблы замороченной! И в том глазу как в зеркале только его и видать… Мухомора твоего драного… Семен Семеныча… Красавца нашего несравненного.
Я таращусь на нее.
— А сейчас пропал, что ли?
— А то нет.
Гашина наливка свалит и мамонтиху. А она охает:
— Ух, прожгло. Жизненно так. Женатый?
— Гаш, да я не спрашивала: нетактично.
— Тактично — это для других, а мы с тобой, Лизка, потерпевшие от жизни матеря-одиночки. Да еще с подкидышами. Чего ж ты про самое главное не узнала? С этого всегда начинать надо! Ну не у него… Так там небось холуев несчитано!
— Агриппина Ивановна, вы недопонимаете… — у меня уже заплетается язык. — На нем область величиной вот с такую Францию… Он лично на собственном вертолете летает… Бдит! «Мне сверху видно все, ты так и знай!» Но — не Кубань! Нет! Это там оглоблю воткнешь — тарантас вырастет! А у нас? Все с завоза. Он же губернатор, Агриппина Ивановна!
— А что, у него все интересные места державными гербами в виде двуглавых орлов проштемпелеваны? Видали мы и губернаторов!
— Ой, Гашка, что мы несем-то?!
Обнявшись, мы ржем, уже и сами оценивая нелепость своего трепа. Вряд ли мы бы так веселились, кабы знали, что это последние дни беспечности, что определяет нам судьбина…
Не знаю я и того, что именно в этот вечер там, в губернаторских хоромах, толкуют именно обо мне. И на столе перед Алексеем Лазаревым лежит затребованная им из Москвы факс-объективка на меня. А из-за плеча губернатора с иронией смотрит на мой снимок его лощеный «вице», сам господин Кочет. И все уже до него дошло.
А мой Алексей (нет, еще не мой, а просто Алексей Палыч) ухмыляется:
— Так что с вас, господин вице-губернатор, пол-литра. И не какой-нибудь рыгаловки, а нормального нефальшивого армянского коньячку.
— Это с каких пирогов, Лешик?
— Ты давно на Сомове завязан?
— Да уж и не помню, который год курирую. Еще Щеколдину Маргариту Федоровну из судей в мэры выводил… Плохой бы из меня был «вице», если бы я не знал, что у меня в любой дыре творится.
— Я тебе нового мэра для Сомова нашел. После этого несчастья со Щеколдиной там ее зам рулит? Что-то ты затянул с новым главой. Не пора ли ставить точку?
— Очень интересно… А с чего это ты, Алеша, без меня в мои дела полез?
— Не печалься и не хмурь бровей, свет Захарий. Понимаю. Все эти мэрии, муниципалитеты, управы, сельсоветы, выборы, перевыборы — твоя епархия. Я все больше по денежкам да по хозяйству. Но тут особый случай.
— Этот твой случай не Лизаветой зовут?
— Доложили уже?
— Это тебе уже факсом доложили. Москву запрашивал? Такие персоны, как она, без досье не живут… Проверенные… С президентами на раутах встречаться не каждому дано. Получил на нее объективочку?
— Только что. Все совпадает. Все, что мне надо! Тебе, кстати, тоже.
— Еще чего! Она же воровка. Я же помню ее дело: три года на зоне…
— Отличная школа. И до этого пять лет «Тореза»… Знаешь, как она по-английски шпарит? Ты представляешь, прибывает к нам английская королева, а у нас мэр, во-первых, тоже женщина, а во-вторых… С любой королевой без переводчика… Кстати, с любым валютным бизнесменом — тоже.
— Не юродствуй. Я же серьезно.
— Я тоже. И не смотри на меня так… Я не свихнулся. Я впервые за последний год увидел действительно умную женщину. Понимаешь, в ней есть сила… Такая мощная энергетика… Это же тот случай, понимаешь? Подарок судьбы!
— То-то этот подарок со всей ее мощной энергетикой супруг к чертовой матери вышвырнул.
— Ну кто там кого вышвырнул — дело семейное. И мне с ней не в койку укладываться. И потом — есть же установочка на молодых…
— Пусть так… молодая — не грех. Но она же интеллигенточка маникюрная. И уж чиновная служба ей категорически противопоказана.
— Чего ж ты ее сразу — тюк! — и в маковку?
— Да ты только представь: эта дипломированная дамочка — и коммунальные службы, городская казна, пенсионеры, больницы, детсады, отопление, водоснабжение, извини за выражение, канализация? И люди, люди, люди… Ну что она знает, что может?
— Вот тут ты — мимо, Захарий. Она у Туманского, в их корпорации «Т», на его месте и в его отсутствие — смогла! Все! Да еще как! Ты рейтинги посмотри! Из какого дерьма она фирму вытащила и куда ее подняла!
— Ну, там Москва… Значит, было где погарцевать.
— А что такое твой Сомов? Та же корпорация, только в сто раз меньше, победней да попримитивней той, которой она рулила. Ну так и флаг ей в руки! Только не тяни!
— Так… Я так понимаю, что ты ее в мэры двигать будешь?
— Да не я, а ты, Захар Ильич.
— А она что? Согласна?
— А она об этом еще ничего не знает. Как же я мог что-то решать? Предлагать? Без тебя?
— Ну хоть за это спасибо… — кривится Кочет обиженно.

Глава третья
КОМУ НЕ СПИТСЯ В НОЧЬ ГЛУХУЮ…

Я с трудом представляю, как материл и меня, и своего недотепу-губернатора его «вице» в ту ночь. Но то, что он отправил спать своего охранника — шофера его казенной «бээмвушки», отказался от положенного ему по чину гаишного сопровождения, лично уселся за руль и погнал сломя голову в ночь, по трассе и лесным дорогам в наш Сомов, свидетельствует о том, что даже намек на то, что я могу стать хозяйкой нашего городишки, перепугал его до смерти.
Потому как Захар Ильич Кочет прекрасно представлял, что делается в городе под его неустанной, хотя и незримой опекой.
Это я по наивности видела только нынешнюю внешнюю оболочку поселения.
Все у нас было как у всех в таких занюханных городках.
Возврат к свободной торговле, демократии и прочим приметам перемен обозначался мощным кольцом огороженных коттеджей новоиспеченных дельцов, которые густо заселили сосняки по периметру Сомова. Дельцы в основном раскручивали свой бизнес, прильнув к обильным сосцам матери-столицы. Туда же на рассветных электричках на заработки отправлялась и основная рабочая сила с бывших верфей и оборонки.
Уже часам к девяти утра в будние дни Сомов пустел, и на мощенных булыжником, густо помеченных травой, кривоватых улочках, на которые выходили палисады, оставались только мамаши с колясками и бабки, курсировавшие на рынок.
По утрам пастухи прогоняли стадо коров и коз из слободы через асфальтовую центральную площадь с памятником Ильичу и негоревшим Вечным огнем — газ мэрии отключили за неуплату еще при Щеколдинихе и возжигали только в День Победы и по новым календарным праздникам.
К полудню стадо возвращалось с лесных пастбищ на дойку, коровы пили воду прямо с набережной и потом жевали, разлегшись вокруг памятника.
Мэрия стояла тут же, из белого железобетона, в четыре этажа, несуразно громадная для такого города, да еще и украшенная фризом с сюжетами, посвященными почему-то нашим космическим победам. Так что звездолетов, космонавтов и ликующих строителей ракет шестидесятых годов на фасаде было наворочено до черта.
По выходным дням на площадь сползался весь город — себя показать и на людей посмотреть. Здесь играл объединенный духовой оркестр гормилиции и пожарной части и выступала художественная самодеятельность.
У вокзала разбила свои коммерческие кибитки орда торгашек, и своих, и наезжих. Киоски стояли в три ряда.
Базарные ряды поодаль косо сходили к Волге, здесь все сходило к Волге.
В бывшей детской библиотеке южный человек Гоги открыл ресторацию с кавказской кухней и вечно задернутыми окнами. По вечерам там дули в дудки, били в бубны и возле ресторана собиралось множество дорогих иномарок.
Горожане к Гоги не ходили — слишком дорого. Да и не та компания.
Но и без ресторатора пожевать было где — вдоль набережной постоянно дымили оперативные шашлычные и чебуречные, в основном для отдыхающих.
Наверное, если бы убрать всю зелень, сады, парки, палисады, городишко выглядел бы как бритый наголо каторжник, но буйная растительность, дубовые и липовые остатки парка почти вековой давности скрывали под своим могучим пологом все несуразности, да и часовни и церквухи во главе с заречным собором делали Сомов все-таки ни на кого не похожим милым городком.
Я, конечно, обожала родимые пенаты в любом виде и, пребывая в благостном неведении, тихо радовалась, что после взбесившейся, свихнувшейся на собачьей гонке за деньгой и рванувшей в небеса новомодными строениями Москвы вернулась в лепоту и тишину почти растительноядной провинции…
Ни фига я тогда не знала про Сомов…
В общем, представьте картиночку — вице-губернатор дует на своем «БМВ» и, шипя и плюясь руганью, приближается к городу.
А Лизавета Юрьевна Туманская (пока еще не Басаргина) спит как убитая и видит во сне в этаком сияющем райском туманчике архангела с вертолетным винтом над маковкой, который выделывает над дедовым домом фигуры высшего пилотажа и поет оперным басом «Пою тебе, бог Гименей…».
И помянутая Л. Ю. Туманская жеманно хихикает, краснеет и стыдливо прикрывает очи, потому как это ангельское явление сильно смахивает на губернатора Лазарева А. П.
Ну, смех смехом…
Но только спустя долгое время я поняла, что именно проспала в Сомове в ту роковую ночь.
«Вице» Кочет прекрасно понимал, что выставить рога противу желания и указания Лазарева он явно не может. Но и допустить меня к сомовским тайнам, заложенным еще Щеколдинихой, означает полный обвал.
Особенно если дело идет о щеколдинской сестричке Серафиме, владетельнице коптильни и одноименной агрофирмы, дамочке гораздо моложе и неуемнее бывшей мэрши и в отличие от нее не скрывающей игривости этакой симпатичной кобылки, которая не забыла еще, как вертят задом и бьют копытами на воле, хотя и состоит при законном супруге Степане Иваныче, определенном щеколдинскими в мэрские чиновнички. Еще под лапу Маргариты Федоровны.
Кочетовский «БМВ» через город не едет, хотя моста через Волгу миновать ему не удается, мост-то один…
Он конспиративно петляет по улочкам, уносится на южную окраину, на пустыри, где за высоченным забором и расположена помянутая коптильня и агрофирма «Серафима». С котельной и прочими службами.
Когда Захар Ильич тормозит перед металлическими воротами и выбирается из иномарки, за забором включается целая псарня, собаки у Симы-Серафимы серьезные, все больше из кавказцев. Кочет лупит ногой в ворота. Охранник Чугунов по кличке Чуня открывает бронированное окошко и, зевая, сообщает:
— Какого хера? Никого нету.
И, не слушая ругани «вице», захлопывает окошко, скрываясь на вверенной его защите территории.
Кочет, сплюнув, лезет за мобилой и, раздраженно озираясь, выдает пару негромких звонков.
Серафима прибывает на семейном «жигуле» через несколько минут. Этакая прекрасная медленная белорыбица, уже слегка обремененная излишней плотью. Что, впрочем, не мешает ей добиваться своего от любого мужичка — Кочета тоже. В коротком халатике, прямо из теплого сна, она с ходу закидывает голые руки на плечи Кочету, нашептывая:
— Пошли… Пошли скорей, мой сладенький. Я у подружки уже и ключи взяла.
— Твою мать! Симка! Я что, за этим к тебе принесся?
Серафима недоуменно уставилась на Кочета своими прекрасными коровьими очами:
— А за чем же еще, Захарушка?
— Слушай, что за придурка ты на воротах держишь? Не впускает…
— Ну и правильно делает. Там же у меня не песики — звери! Никто не суется. Я-то их прикармливаю, а от тебя они и подметок не оставят. Что случилось?
— Слушай, давай под крышу… — настороженно озираясь и прислушиваясь, злится Кочет. — Не дай господь, еще засекут меня.
Серафима нажимает кнопку звонка на воротах, открывается окошко, в которое выглядывает все тот же мордатый отморозок Чуня в камуфляже и кепи с надписью «Sekuriti».
— Убери собачек, Чуня.
— Уже…
Потом они выбираются через сторожку на территорию агрофирмы.
Пара кобелей, бешено хрипя, рвясь с привязи, облаивает Кочета, который опасливо обходит их подальше.
— Мальчики! Свой!
Кобели замолкают и виляют хвостами.
— Лихо ты с ними.
— Но ты же свой… Или уже нет?
— Развлекаешься? Работа идет?
— Ночь еще не кончилась… Значит, идет, — зевает Серафима, прикрывая ладошкой сочные губки и пачкая руку излишней алой помадой.
— Ну, показывай! — холодно приказывает гость.
Серафима смотрит на него остолбенело:
— Да ты что? За этим пришлепал, Захарий?! Никак с ревизией? Ты ж проверял все. Недели не минуло…
— Показывай, показывай…
Серафима, уже озлясь всерьез, пожав плечами, идет через двор к обычному цеху средних размеров, окна которого темны. Заводские прожектора освещают безлюдный двор, в котором стоит громадный авторефрижератор с распахнутым пустым кузовом.
— Знала бы — хоть бы оделась потеплее, — бурчит женщина, пиная ногой дверь холодильника, на жести которой белеет, несмотря на жару на улице, нетающий иней.
— Я тебя согрею, радость моя, — усмехается Кочет.
— Согревалочка отмерзнет… — огрызается Серафима. Она еще явно не понимает, что от нее нужно Кочету.
В холодильнике подванивает гниющей кровью, и Кочет зажимает рот и нос белоснежным надушенным платком.
Они пробираются между замороженных туш крупного рогатого скота и разделанных на половинки свиней, висящих на крюках и освещенных синим светом редких ламп. Кочет, то и дело брезгливо морщась, отводит перед собой туши.
— Ну и нагородила ты тут.
— Конспирация — залог здоровья. Этому меня фазер с детства учил.
— Туда?
— Забыл? До двери и вниз…
Кочет открывает тамбурную, обитую звукоизоляцией дверь, и мощный лязг и грохот обрушивается на него вместе с потоком нагретого спертого воздуха, насыщенного едкой табачной пылью.
По крутому узкому трапу они спускаются далеко вниз, до дна низкого громадного полуподвала.
Здесь тускло светят промышленные лампы в сетках, работает на всю катушку длинная и плоская, похожая на гигантский судовой двигатель, автоматическая линия по производству сигарет. Линия новехонькая, германская, фирмы «Табакенверке», с лазерным контролем и компьютерным управлением.
Вдоль нее стоят человек шесть чернявых и смуглых гастарбайтеров, наблюдая за работой агрегатов. Они одеты разнокалиберно, почти полуголые от жары, но все в одинаковых наушниках-заглушках, в респираторах от табачной пыли. На пришельцев они не обращают никакого внимания, занятые работой.
Кочет рассматривает и нюхает из горсти измельченную смесь табаку. Серафима что-то кричит ему в ухо, перекрикивая шум.
Кочет кивает, и уже вместе они переходят в конец линии, туда, где от упаковочного агрегата по роликовой ленте сплошным потоком движутся блоки сигарет «Кэмел». Блоки складывает в короба молодая глазастая гастарбайтерша в цветастой молдавской косынке. Кочет пытается ее о чем-то спросить, но она отмахивается — не мешай, мол… И даже, смеясь, показывает ему язык.
И вдруг на стене вспыхивает мигающая в проволочной сетке красная лампа и квакающий звук ревуна мгновенно останавливает работу. Девушка, метнувшись к рубильнику, вырубает его. Мертвая тишина обрушивается до звона в ушах.
Но работяги не покидают своих мест, просто присаживаются на корточки и ждут. Девушка, тут же подхватив бутыль с минералкой, начинает обносить их водой. Они жадно пьют, смачивают из ладоней затылки.
— Черт! Что это тут у тебя так вопит? Что это было?! — испуганно утирает взмокшее лицо Кочет.
— Сигнализация. Кто-то посторонний у ограды засветился или у ворот. У Чуни там кнопочка…
— Вот это ты молодец. Ничего… Разумно… А эти? Не возникают? Гастарбайтеры?
— А куда они денутся? Они же нелегалы: ни паспортов российских, ни фига… Из Молдавии… Там в их городишке фабричка накрылась. А жрать-то надо? Вообще-то потомственные табачники… Одна семья… Удобно.
— Они что, и кормятся тут?
— И даже спят. Главное — боятся и молчат… Молчат и боятся… Ну, их папуля пасет. Есть сырье — вызывает, нету — отправляет. Мое дело — сторона. Да я как их зовут толком не знаю.
— Так что? Ты их даже в город не выпускаешь?
— Погоди!
Серафима идет к настенному служебному телефону. Снимает трубку.
— Чугунов? Чуня! Что там у тебя? Вот дурак! Нашел кого пугаться! — Вешает трубку, кричит повелительно: — Давай, давай, господа! На том свете отдохнем!
Быстро идет к рубильнику и включает его. Пускачи взвывают, агрегаты включаются вновь…
А у железных ворот — событие.
Оконце в двери проходной приоткрыто. Ясно, что Чуня втихую наблюдает за тем, как Ленчик, тощенький патрульный, в еще не обмятой форме, с плохо пришитыми погонами, с блокнотом в руках обходит «БМВ» Кочета и даже приседает, разглядывая спецномера. На машину Серафимы он внимания не обращает.
Поодаль, в милицейском «жигуле» с включенным внутренним освещением и распахнутыми дверцами, сидит абсолютно невозмутимый Серега Лыков и пьет из бутылки пиво. К нему подходит возбужденный Ленчик. Понижает голос до конспиративного шепота:
— Все правильно, товарищ майор, я не ошибся. Через мост проследовала именно эта машина! Я даже спецномер зафиксировал. Вот же! Совпадает…
— И из-за этого ты меня из койки вынул?
— Да как же не вынуть? Это же ваша установочка: если большие чины в городе — сразу к вам лично…
— Установка установкой, а и самому пора бы мозги иметь…
— Сергей Петрович! Это же самого вице-губернатора товарища Кочета экипаж! Должен был идти с мигалкой, а ее нету. Ему сопровождение положено, а его нету. И вообще, что он тут на пустырях делает? Тут же, кроме Серафиминой колбасни, ни фига нету. Хотя ее машина — тоже тут…
— Дай-ка блокнотик…
Лыков вырывает из блокнота листок и, зевая, поджигает его своей зажигалкой.
— Значит, так, Митрохин Леонид… — растолковывает он скучным голосом юному недотепе. — Ничего ты не фиксировал и ничего не видел, и нас с тобой тут не было.
— Не понял…
— Ты в каких чинах, Ленчик?
— Не знаете, что ли? Младший сержант патрульно-постовой…
— А я в каких?
— Уже майор, товарищ Лыков.
— А почему? А потому что я всегда смотрел в нужном направлении, а в ненужном — не смотрел. Ну на кой тебе все эти вице-губернаторы? Серафимы? Спецномера? Ну, допустим, трахает он ее. Тебе-то что? Вон, на луну смотри, на девочек… Доходит, Митрохин Леонид?
— Как-то… не очень… — удивляется Ленчик.
— В ненужном направлении не смотри. Смотри в нужном направлении. Генералом будешь! Все! Вези меня в койку!
…Стандартный кабинет главы агрофирмы, с образцами компотов, салатов и прочего съедобного на стеллажах. Включая даже древнее красное знамя за заслуги. Главное Кочет женщине уже сказал. Оглоушенная Серафима сидит за столом, обхватив голову руками и покачиваясь.
Кочет ласково поглаживает ее своими белыми лапищами по плечам, стоя за спиной.
Неслышно входит своей скользящей походочкой Максимыч — сероватой наружности старичок в мятом затрапезном костюмчике, с палочкой, по причине несерьезной хромоты. Серафима, еще не замечая его, поднимает искаженное, похожее на оскаленную маску лицо.
— Господи! И тебе приказано — ее в мэры? Ее?! Да она нас за одну Ритку с земли сотрет!
— Кто ж это нас с земли стирать собирается, дочечка? — невозмутимо осведомляется старик.
— А-а-а… Батя… Долго добираешься, папа.
— Так я ведь не вы. Это вы все больше на «мерседесах» да «поршах»… А я пешочком… Пешочком я…
— Да будет из себя клоуна корчить…
Максимыч очень долго достает старенькие очки из такого же дряхлого очечника, долго протирает стекла тряпочкой. Так он всегда делает, когда задумывается.
— Так… Ну раз сам Захар здесь, значит, припекло благодетеля. Ну и во что ты на этот раз влип, Захарушка?
— По-моему, это ты влип, Максимыч, — огрызается Кочет.
Милое личико Серафимы наливается кровью до лилово-бурачного цвета. Вскочив на ноги, она вопит яростно, с подвывом:
— Да хватит вам, мудилы! Мы влипли! Все!
Так оно было у всей этой своры или не совсем так — теперь один Господь знает…
Но вот то, что я поначалу абсолютно не представляла себе, что такое Щеколдин-дед, или Фрол Максимыч Щеколдин, сомнению не подлежит. Для меня он всегда был принадлежностью Сомова. Я еще в первый класс ходила, горбилась под ранцем с букварем, карандашами и ластиками, а старец этот уже был неизбежен на улицах, как скамейки садовые или фонари. Еще девчонкой я не выделяла его никак из череды городских пенсионеров-фронтовиков. Только по светлым дням, календарным датам, он менял свою задрипанную летнюю чесучу или осеннее линялое суконце на приличный костюм из синего бостона в полосочку, беретку — на непромятую парадную шляпу из зеленого велюра и суковатую клюку — на трость из полированного самшита. Он даже какие-то орденские планки таскал, впрочем, купить эти колодочки в Военторге при желании ни для кого не составляло труда.
У Фрола Максимыча было доброе, похожее на зависевшееся на ветке до осени забытое яблоко, личико в такую мелкую морщинку, но с бравым молоденьким румянцем на острых скулах. Зубы, однако, были не казенные, а собственные, крепкие, молодые. И он постоянно грыз ими фундучные орешки, которыми также постоянно были набиты его карманы. И любому дитяте, даже мне, он с ходу предлагал:
— Детка, орешка хошь?
Никто не знал, была ли у Щеколдина-деда Щеколдина-бабка, во всяком случае в нашем городе она не жила. Но все с уважением считали, что как отец Максимыч вне конкуренции.
На глазах у всех он поднимал дочек, Маргариту и Серафиму, нещадно гонял их за проколы в школе, заставляя держать планку только на «пятерках», потом отправил учиться дальше, Риту — на юридический в Ленинградский университет имени А. А. Жданова, а Симку — в какое-то финансово-банковское заведение.
Помаргивая подслеповатыми бесцветно-серыми глазками, он видел в Сомове все. Да и знал всех.
Никто не задумывался всерьез, откуда в городе появляются все новые и новые Щеколдины. А они появлялись из разных краев вплоть до Средней Азии и Якутии постоянно. Он всех своих собирал до кучи, выращивал свою грибницу планомерно и продуманно. Какие-то деверья, золовки, шурины, дядья и прочие укоренялись на наших берегах с неизбежностью подберезовиков и маслят, и когда в конце восьмидесятых городская газета «Призыв» посвятила щеколдинским целый номер, на снимке под заголовком «Семья патриарха» были втиснуты шестьдесят три персоны, от санитарного инспектора до начальницы нашего ЖЭКа. Это не считая уже сидевшей в кресле горсудьи Маргариты и управляющей отделением Сбербанка Симки-Серафимы.
О личных служебных заслугах Фрола Максимыча почти не упоминалось, но можно было понять, что он отдал молодость служению отечеству в неких очень закрытых, не то чисто военизированных, не то все-таки гражданских, но несомненно державных структурах.
Он даже пенсию себе пробил если не персональную, то какую-то специализированную.
Впрочем, как запоздало выяснилось, и не только мною, пенсия ему была не нужна. Он сам мог платить любую пенсию всему городу Сомову, каждому — от уже заготовившей белые тапочки бабки до только что родившегося младенца…
Но в те дни, когда я смылась от Сим-Сима и возвратилась на Волгу, я и не подозревала об этом. И ни сном ни духом знать не могла, что сызнова встреваю в щеколдинские проблемы и опять становлюсь поперек их ненасытных глоток.
В общем, история такая: я себе сплю, а они там — в своей солильне и коптильне — неусыпно бдят…
Серафима уже накапывает валерьянки в стакан, Кочет злобно дергает щекой, а Максимыч растирает и растирает тряпицей свои очки, хотя ни в какой чистке они не нуждаются. Оправа-то у них сиротская, зато линзы цейсовские, по спецзаказу, каждое кристальное очко во многие сотни долларов, про что никто у нас и не догадывается.
— Да перестань ты жрать валерьянку, Симка, — замечает старец.
— Пап, ну как ты не понимаешь… Я за Маргаритой была как за каменной стеной: все, кто надо, прикормлены, кто не надо — и не пикали. Да ко мне на территорию никто и сунуться не смел… А теперь как?
— Налей ей водки, Захар.
— Я за рулем, папа.
— В первый раз, что ли?
Максимыч, не поднимаясь из кресла, выдергивает из холодильника пузырь, наливает в полую крышку от кувшина и протягивает дочери.
— Давай.
Серафима, привычно оттопырив пальчик, выпивает.
— Легче тебе?
— Ага.
— Ну а теперь вали отсюда.
— Папа…
— У нас с Захарием свой разговор.
— С каких это пор у вас без меня свои разговоры?
— Давай-давай, нечего мне тут сырость разводить. Да муженьку своему, Степану недоделанному… ничего не ляпни. И ключи от сейфа оставь.
— Я провожу Симочку? На пару слов… Есть вопросы… — спохватывается Кочет.
— Подъюбочные, что ли? Обойдется.
Серафима, оскорбленно пожав плечами, выносится. Кочет смотрит недоуменно:
— Зачем ты так с нею?
— Так тухлые дела, Захар. Я город никому не отдам. Я его держу, держал и держать буду… Покуда жив.
— Ну и держи.
— Как у тебя просто! Знаешь, как нас тут любят… Чуть слабину почуют — сгорит наша щеколдинская лавочка! Симка еще толком и не соображает, что нам эта московская писюха поднести может.
— Вот пусть бы и сообразила…
— Она — не Ритка. Скажи, пожалуйста, какая история? Вот этими вот руками поднимал обеих дочечек. Образование им давал… с дипломами… Чтобы своя — по судейской части, своя — по хозяйственной. Одна как наковальня… была. Земля ей пухом. Ни одним молотом ее не прошибешь. А эта слабовата… Не только на передок… С нервами…
— Может, делом займемся?
— А я и занимаюсь, не заметил? Сколько заберешь? Да уж раскрывай чемоданчик-то! Раз с ним, значит, за своим.
Максимыч отворяет Симкиными ключами сейф с тугими упаковками долларов. Просматривает какие-то записи. Начинает считать на калькуляторе…
Серафима никуда от ворот не уехала, бродит в тоскливом ожидании вокруг своей машины, покуривая. Из ночи, из-за «БМВ», выходит, пошатываясь, супруг ее, Степан Иваныч, в тапочках, плаще поверх пижамы.
— Кто это тебя из койки высвистел? — удивленно оглядывает он прекрасную, как черная лебедица, иномарку.
— Большой Захар. Кто же еще, Степчик?
— Зачем ты опять ему понадобилась, Сим?
— Ты что это рога выставил?
— Да похоже, что есть что выставлять, а? — серьезно спрашивает он.
— Господи, ну опять ты за свое. Ничего и никогда… У меня с ним просто дела. Дела! И ничего больше… — уговаривает его женщина.
— Свежо преданье, Сим.
— Слушай, ну это уже даже не смешно. Я же на работе, Степан Иваныч, понимаешь? На работе!
— Какая там, к чертям, работа? В четвертом часу ночи?
— Да ты что, его не знаешь? Спецзаказ на балычок… То-се… Для банкета… Он же любит руководству задницу лизнуть. Да и мне реклама. Агрофирма «Серафима» всегда на высоте. Не хуже москвичей!
Серафима прекрасно знает, как укрощать бесцветного, похожего на ношеный башмак муженька. То есть закидывает ему голые руки на плечи, напирает грудью, щекочет за ушком и впивается в него губами.
— Двигай домой, Отелло недоделанное…
— А где же этот? Вождь?
— Господи! Да ты что? Еще от стограммовок своих не очухался? В холодильнике деликатесы отбирает. Ну ты что, совсем свихнулся, Степа?
— Пошли домой, Сима.
Поняв, что от муженька нынче никак не избавиться, сплюнув брезгливо, Серафима вталкивает Степана в свою машину, но, прежде чем сесть за руль, оглядывается. И орет, срывая ярость:
— Да захлопни ты свою дырку, придурок!
Оконце в двери проходной, в которое с интересом поглядывал Чуня, с лязгом захлопывается.
А в кабинете оба мужика, старец и «вице», усиленно изображают приязнь. Хотя Максимыч, отсчитывая деньги, болезненно хмурится. Кочет, поглядывая на пачки, которые старец выбрасывает из сейфа на стол, явно веселеет:
— Сколько там лавэ набралось?
— Четыреста кусков. Ты ж давно наличку не выбирал… Пересчитай!
Кочет умело просчитывает пачки, пропуская сквозь пальцы купюры, и бросает их в чемоданчик.
Старик, опершись подбородком о клюку, не без насмешки наблюдает за ним.
— Да… А ведь были времена, Захар. Приезжал к нам в город такой молоденький лектор… от обкома партии… по линии общества «Знание». Такой розовенький поросеночек… в протертых штанцах. Лекции толкал в клубе про достижения социализма. Сколько тебе тогда отстегивали, лектор? Трояк? Пятерку?
— Не кощунствуй. Это святое. Была вера.
— Да где б ты был со своей верой, если бы я тебя не пригрел?
— Этого мало. Нужно еще.
— На что?
— Я же не один. Подходит водой в тюках партия табаку из Ирана. Ее мимо таможни протащить надо. Из типографии в Подмосковье упаковочные материалы выбирать нужно. Ну что мне тебе объяснять, сколько на смазку надо, чтобы не скрипело?
Максимыч нехотя бросает в его чемоданчик еще несколько пачек.
— Этого хватит?
— Постараюсь уложиться. Дай-ка мне образец из последней партии.
Максимыч вынимает из Симкиного стола великолепно исполненный блок сигарет «Кэмел». Кочет осматривает его:
— Печать не тускловата?
— Пока оптовики не жалуются. Проходят как натуральная контрабанда. Как родные, в общем.
Кочет вскрывает блок, вынимает пачку сигарет, вскрывает ее. Принюхивается к табаку. Старик фыркает:
— И смесь нормальная…
Кочет вынимает одну из сигарет, берет со стола линейку и, надев очки, тщательно измеряет длину сигареты. Щеколдин злится:
— Да в стандарте все. Не хуже чем Филипп Моррис. Поляки шесть фур заказали. Не жалуются.
— По эмвэдэшной сводке сыскари московские только что в Рязанской области цех вроде нашего накрыли. И знаешь, на чем погорели? Сигареты были на два миллиметра длиннее положенного.
— Что еще? По сводкам?
— По дальним областям по табачникам чес пошел.
— Проснулись? Ищут, где подальше? В Москве-то на каждого коммерсанта по три мента. Чем дальше — тем спокойней.
— Да что там спокойного? Четвертые подпольщики уже сгорели… С начала года.
— Ну если бы мы с тобой тут монетный двор открыли, фальшивые доллары печатали — нас бы давно упаковали! И кукуй пожизненно! А так… Ну незаконное предпринимательство… Ну без лицензий… Ну штрафы…
— Ты оптимист.
— Нормальный расчет. В самом худшем виде — максимум пять годков… Условно… Хотя… Если честно? Какая разница? Те же деньги. Пачка — доллар, пачка — доллар. Интересно, а сколько вообще народ на этом дерьме наваривает?
— По тем же сводкам левого курева на полтора миллиарда долларов мимо казны проходит. В год!
— Вот жулики! Ну а теперь займемся этой московской крысой. С выборами потянуть можешь?
— Уже нет.
— А может, по-простому, Захарушка? Есть у меня юноши бледные. Не впервой… Волга рядом… Бульк — и с концами…
Кочет бледнеет.
— Что ты? Что ты? Что ты? Вот только без этих твоих «бульков»! Лешка Лазарев на нее уже глаз положил. Ты понимаешь, что тут начнется? Чужие в городе! Да тут все дерьмо всплывет.
— Тогда — как?
— А вот это уж — мое дело…

Глава четвертая
ГЛУБОКАЯ РАЗВЕДКА

Четвертое июля…
Дождь на Волге…
Хотя какой там, к чертям, дождь?
Потоп без конца и краю.
С низких почерневших небес льет нескончаемо и нудно.
По улицам к Волге несутся потоки желтых глинистых вод. Слава богу, Иннокентий Панкратыч в библейские времена рассек наш участок водосбросами из природного камня. Вода из них рушится в реку как из брандспойтов.
Делать совершенно нечего.
С утра на своем сверхкрутом мотоцикле «судзуки» зарулил упакованный в прорезиненный комбинезон Зиновий. У него в аптеке выходной, и он решил прокатить сынка, то есть Гришку, по окрестностям. Вообще-то я совсем не против того, что он приучает мальчонку к технике, когда-нибудь да пригодится.
Но в этот раз я просто озверела — додумался, папочка придурочный… Расшибутся где-нибудь на склизи, потом собирай их по косточкам.
Гришку я Зюньке не отдала, хотя мальчишка в восторге натянул на себя резиновые сапожки и свой детский непромокабель с капюшоном. Гришка выдал детский крик на лужайке. Знает, стервец, что я его рева не переношу. Но я стояла как Брестская крепость.
Зиновий пожал плечами и укатил. Гришка отправился в детскую, дорыдывал обиду там.
Дождем посбивало до черта яблок в саду. Я выскочила с веранды, накинув на голову плащ, пособирала яблоки. Они были оскоминные, зелень еще жуткая.
За воротами желтело что-то остроконечное. Я пригляделась. Оказывается, это Кристина, то есть Кыся, дочка Серафимы, дежурит как припаянная под моими воротами, мокнет под забором на своем скутере.
Но одна, без обычных ассистенток.
Совсем свихнулись девахи.
Мне стало и смешно, и жалко ее.
— Будет тебе торчать… Заходи! — приказала я ей.
На веранду она поднялась нехотя.
— Ну и что ты там делаешь? Как тебя? Кыся?
— Кристина Степановна, — поправила она с достоинством. — А ничего я не делаю. В нашем городе, Лизавета Юрьевна, вообще нечего делать.
— Дождь же…
— Ну и что?
— А подружки где?
— Дома сидят.
— А что тебе от меня надо, Кристина Степановна?
— Да так… Вы для меня вроде университета. Учусь, как надо вести себя приличной женщине.
Мне стало смешно.
— Ну что ж… Мне тоже делать нечего. Будем учиться. Что у тебя там в сумке? Вываливай. И из карманов тоже.
Девчонка, шмыгая острым носиком, выкладывает и вытряхивает на стол содержимое сумочки и карманов. Я не без интереса рассматриваю и изучаю дешевую косметику, зеркальце, платок, курево, зажигалку, жвачку и даже колоду картишек.
— Ну и наборчик… А помады-то, помады… Прямо на всю Тверскую хватит. Ладно, макияжем займемся в следующий раз. Но никакой боевой раскраски. Являться ко мне умытой. Если я еще раз увижу курево — тебя для меня не существует. Это понятно?
Девочка отвечает невнятно. И несколько озадаченно.
— Первое… Я научу тебя ходить!
— Да я вроде и так не хромая… Хожу…
— Ну-ка… Ну-ка… Пошла-ка по кругу… Расслабилась… Раз-два… Раз-два…
Кыся старательно ходит по веранде по кругу. Ну и, конечно, обезьянничает с походки манекенщиц.
— Стоп! Села! Увы тебе, дева ясная. Вынуждена заметить, что ты совершенно не представляешь, что такое — ходить. То ты топаешь ножищами как новобранец на строевой, то ползешь как беременная мокрица, то гнешься и горбишься, как древняя кочерыжка. Руки болтаются, как у Буратино, коленки врастопыр… А усиленно вилять пятой точкой, Кристина, — это даже не дурной тон, это вообще ни в какие ворота…
— Да я с детства так хожу! Что же мне, самой себе ноги повыдергивать?
— Спокойно! Правило первое: девушка не ходит — она несет себя как хрупкий сосуд, наполненный драгоценной влагой, тайной, известной только ей самой. У каждой она своя. И ее надо найти. Но каждая должна показать не просто мальчику, а всему миру — это иду я, самая красивая, самая удивительная и неповторимая на всем свете… И другой такой нет… И никогда не будет!
— Да не выйдет у меня ничего!
— Ерунда! Главное — знать, чего ты сама от себя хочешь.
Урок у нас проходит весело, на ржачке. Кыся — умница. Все схватывает с полунамека.
Уходя, спрашивает стесненно:
— А в следующий раз можно мне… с подружками?
— Без проблем! — бодро отвечаю я.
Какое-никакое, а занятие.
Колоду карт я оставила себе, сижу, раскладываю что-то цыганское.
Гаша вылезла на веранду с веником, бурчит недовольно:
— Ты чего это шпиенку приваживаешь?
— Да какая она шпионка? Нормальная девка. Забытая только… Мамочкой.
— И Серафима у ней такая. Все они, щеколдинские, одним миром мазанные.
— Да брось ты.
— Есть будешь?
— Да что-то не хочется. Это, видно, от дождя.
— А которую ночь не спишь — тоже от дождя?
— Комары не дают.
— Да не комары, а один комар… тебе спать не дает… Который над своей половиной Франции летает… И сильно жужжит, Лизавета? Докучает, значит? А может, уже и куснул? Во сне оно ведь всякое бывает.
— Гаша…
— Да хватит тебе себя изводить-то! Ну тянет тебя к нему… Так и поезжай. Ты ж ничего про него не знаешь. Может, у него там семеро по лавкам… И третья жена на диване.
— А как я к нему подойду? Что скажу?
— Господи, да найди еще какую бумажку про деда. Мол, недообъяснила.
— Так меня к нему его холуи и пустили! Я и в первый раз на кривой козе подъехала. Второй раз такой номер не пройдет.
— А ты его не в его канцеляриях, ты его на свободе отлови. Как бы невзначай: «Ах, ах, какой приятный случай!» И глаз ему, знаешь, с намеком… Мол, и не случай это вовсе… Если не дурак — поймет. Если не поймет, на кой нам такой нужен?
— Ну и за кого он меня примет?
— Ну тогда картишки мусоль. Что они там «для сердца» показывают?
— Ничего.
— И не покажут! Слушай, а давай я сама в область мотнусь. Поспрошаю там… у женщин… На рынке… в магазинах… Бабы всюду и всегда все знают. Где живет… семейное положение… ходок… или так себе…
— Вот только этого мне и не хватало… Чтобы ты мне еще и личную жизнь устраивала.
— Ты ее уже наустраивала… Без меня.
Агриппина Ивановна подтаскивает к ходикам на стенке табуретку, влезает на нее и извлекает откуда-то из часов заначку — аж триста рублей десятками. Швыряет их на стол.
— На бензин! Да цвет лица хоть сделай! Худоба ты моя затюканная…
На следующее утро — я в области.
Слава богу, хоть дождя тут нету…
Тенистая улица еще совершенно пуста, только дворничиха метет метлой улицу. У тротуара причален мой «фиатик», я небрежно прохаживаюсь рядом. Спрашиваю, демонстрируя почти абсолютное безразличие:
— А может быть, он уже пробежал?
— Не… Тебе правильно сказали. Он тут как часы бегает… Для здоровья… А ты, случаем, не эта… Не террористка?
— Совсем наоборот.
— Понятно. Жалобу подать надо. Бывает. Да вон он чешет, наш Палыч. Только ты не сразу. Тот бугай, что рядом, — охрана.
А я уже и сама вижу — лично их превосходительство, губернатор Лазарев, в темно-оранжевом спортивном костюме, разбитых кроссовках, с потным полотенцем вокруг горла, лупит по брусчатке ровным мощным бегом, охранник на шаг сзади.
Сердце у меня ухает в пятки, потом взлетает и застревает в горле. Я делаю шаг навстречу и вскидываю руку в белой лайковой перчатке. В этот раз я вся летняя. Такой цветок душистых прерий. В льняном платье без рукавов, с миниподолом по самое «не могу». И в кремовой косыночке величиной с носовой платочек. Изображаю сдержанное радостное удивление:
— Алексей Палыч… Господин Лазарев…
Он тотчас же бросает охраннику:
— Стоп, Андрюша. Свои! Лизавета Юрьевна… Вы-то каким боком? И здесь?
Я выволакиваю из сумочки пожелтевшие от возраста трухлявые листочки с чернильными штампами и пометами.
— Да я тут… Вот… Нашла еще из материалов на моего академика… Еще времен Брежнева… Об увековечивании памяти…
— Это успеется. Завтракали?
— Нет.
— Тогда за мной!
— Не знаю… Зачем же? А что ваша жена скажет?
— Я не женат.
— Ну остальные… Близкие.
— Остальная там — одна, а она ко всему привыкла… Пошли, пошли…
— Может, на моей машине?
— Ерунда. Здесь рядом.
Я уже топаю вслед за ними, но еще успеваю услышать, как дворничиха бурчит под нос:
— Ничего себе — с жалобой. А каблучища напялила — как в театр. А причесочка-то! Фирма! Нет, не с жалобой ты. Не с жалобой.
В квартире тонко пахнет лавандой и гречишным медом. Солнце пронизывает невесомые прозрачные шторы на окнах, от чего мне становится как-то веселее.
Стены гостиной почти сплошь уставлены книжными шкафами. Между ними висит писанный маслом портрет старца весьма ученого и ироничного вида, но в генеральском мундире и с иконостасом наград, включая множество лауреатских значков, отчего он выглядит каким-то ряженым.
Я сижу за столом, накрытым к завтраку, а пожилая женщина весьма интеллигентного вида устанавливает еще один прибор для меня, посматривая из-под очков с холодным любопытством. Лазарев ее представил коротко: «Моя Ангелина».
Его Ангелине я явно поперек горла, но она церемонна, воспитанна и изображает приязнь:
— Вы, сударыня, как насчет овсянки… простите, пролетело мимо ушей… Лиза?
— Лизавета… То есть Лизавета Юрьевна. Насчет овсянки — вполне. А вы… мама?
— Тетка Ангелина Эдуардовна. Могу предложить сок, яичницу с беконом, тосты, масло, джем сливовый, чай… И конечно же мед. Мед — это наша традиция.
— Все годится. У вас просто английский стол.
— Да… Алексей всех приучил. Он у нас несколько англизирован…
Входит разгоряченный бегом Лазарев, в строгом костюме, со вкусом подобранном галстуке, причесывая влажные после душа светло-льняные волосы.
— Тетя Ангелина, извини… Я, кажется, забыл вас представить?
— Мы уже представились, Лешик. Я должна добить второй порцион яичницы… Не ожидала, что у нас будет к завтраку столь ранняя гостья.
— Это Алексей Палыч… Я буквально на минуту… Хотела…
— У меня кухонные процедуры. Извините.
Ангелина уходит. Лазарев раскладывает овсянку из кастрюльки:
— Будете?
— А почему бы и нет?
Мы пьем холодный сливовый сок и приступаем к трапезе. Я, не в силах сдержать совершенно обезьяннего любопытства, рассматриваю шкафы с фолиантами, портрет.
— На яичницу нажимайте, пока не остыла. Ангелина мне принесет.
— Спасибо… Не откажусь…
— Вы с Захаром уже встречались?
— С кем?
— Моим «вице»?
— Нет. А что, он у вас по музейным делам?
— Не совсем. Да он вам все сам растолкует. У него есть какие-то свои соображения. У нас паритет: его дела — его, мои — только мои. Но я бы вам советовал к нему прислушаться. Он мужик головастый.
— Ну и книг у вас…
— Не помещаются в кабинете. Пришлось по всем стенам растыкать. Отец оставил мне свою библиотеку, вот и таскаю за собой.
Я киваю на портрет:
— А это?
— А это он и есть… Генерал-лейтенант Лазарев Павел Николаевич. Когда-то мы с ним сильно бодались. Он всерьез учил меня читать то, что нужно.
— Да у меня дед был не лучше. У меня «Любовник леди Чаттерлей» на инглише под подушкой… а он мне Дарвина под нос.
— А мой мне фантастикой как-то по башке съездил… вот такой томина был… «Космическая полиция», кажется. Тяжелая… «Не смей забивать голову макулатурой, Алексей!»
— Помогло?
— Не очень.
— Важный дядечка. Один мундир чего стоит.
— Да мундир как раз он не очень жаловал. Когда заставили художнику позировать, он его впервые при мне из нафталина вынул. Он же у нас не из солдафонов, лампасы с погонами скорее декоративные.
— Как это?
— Ученый муж… Оборонка… Конструктор каких-то там систем… Столько лет вместе прожили, а я так толком и не знаю, что он там из этих боевых стрелялок, бухалок и леталок сочинял. Хотя даже с меня подписку брали. О неразглашении.
— А что же вас, Алексей Палыч, не в ту сторону повело? Была бы династия… По бухалкам и стрелялкам…
— Честно?
— Честно.
— Да он же не просто невыездной был, Лизавета Юрьевна. Его всю жизнь за заборами продержали. За проволочкой и вышками… В этих номерных Арзамасах…
— Оберегали, значит.
— Да уж… Насмотрелся я… Как в клетке был. Пусть золотой, лауреатскими знаками увешанной, а в клетке. Этого нельзя, того нельзя… Всего нельзя… Он в Москву в консерваторию своего Баха прилетал слушать, а вокруг него те еще меломаны сплошняком сидели… В штатском… Нет, я очень вовремя представил, что даже в бане никогда не останусь один. Как он! И все!
— А мама? Она не с вами?
— Маму я из Новосибирска вытащить не могу. Она у меня классная хирургесса. Матерщинница и хулиганка. Между прочим, несмотря на немалые лета, еще режет.
Ангелина вносит еще одну сковородочку с яичницей.
— Ну вот и я. Кому из вас?
Лазарев вскакивает, взглянув на часы:
— Все! Я горю! Через восемь минут у меня диспетчерская! По всей области. Больше ни секунды не могу! Лизавета, вы только дождитесь меня, пожалуйста. Ну, скучно станет — по городу погуляйте. Все! Все!
Лазарев быстро уходит. Ангелина заряжает длиннейший мундштук слоновой кости половинкой сигареты и закуривает:
— Ну вот… опять удрал… Не доглотавши…
— И часто он так у вас?
— Бывает.
— Ангелина Эдуардовна, спасибо. И давайте-ка я вам помогу…
Она разглядывает меня как блоху под микроскопом.
— Чем же?
— Ну хотя бы посуду помою…
Она ухмыляется с плохо скрываемым презрением:
— Вот что, милая… Чтобы в эту кухню войти — очень сильно постараться придется. В этом доме даже посуду мыть еще заслужить надо.
— И многие… пытались его заслужить?
— О, да. Случались… особы…
— Не вышло? У них?
— Не вышло…
— Какая жалость. Но вы знаете, Ангелина Эдуардовна, мне их почему-то совсем не жалко.
— Я догадываюсь — почему.
Я поднимаюсь из-за стола и даже пытаюсь не то сделать книксен, не то шаркнуть ножкой. Демонстрируя высший класс политеса.
— Большой привет Алексею Палычу. Он мне подарил сегодня совершенно потрясающее утро. Завтрак был на уровне, хотя тостики вы передержали. И до скорого свидания…
Она вздергивает бровь:
— Уже — «скорого?»
— Мне почему-то кажется, что оно должно быть скорым… А пока — «пока-пока!»
— И вы Лешика даже не дождетесь? — деланно удивляется эта дама.
— У меня ведь тоже дела. И он прекрасно знает, как и где меня найти.
С вызовом вскинув голову, гвардейским шагом я покидаю этот дом. В моей душе поют серебряные трубы победы. Я почему-то совершенно точно знаю, что в этот дом я еще вернусь!
…До Сомова я добираюсь только к ночи. Мой «фиат» словил гвоздь в правое заднее колесо, пришлось тащиться до шиномонтажа и менять колесо на запаску.
Гришка уже спит.
Потоп прекратился, но Волга парит непробиваемым теплым туманом. Огни города мерцают тускло-желтыми точками. Мы с Гашей сидим на веранде и бездумно смотрим сверху на реку. Мокро как в джунглях. И ясно, что завтра опять обрушится зной — не продохнешь. На фарватере низкий белый туман распарывает пассажирский трехпалубник, ползущий в низовья, на Астрахань. Он разукрашен иллюминацией, на верхней палубе танцуют люди. Что-то жеребячье вопит Радио Мозамбик, и я бы не удивилась, если бы этот черный-черный негр в белых-белых штанах крутил бы там на палубе какую-нибудь млеющую туристочку.
Вообще-то регулярные рейсы — хороший знак. Прошли времена, когда на Волге все стояло, особенно после финансовой чумы девяносто восьмого. В нашем порту ржавели от безделья краны, и только изредка на Москву проползали со стройпеском и гравием, пихаемые толкачами-буксирами, баржи, груженные на карьерах. В столице все одно строились. А я вся в мыле пыталась удержать корпорацию на плаву. Без Сим-Сима.
Все. С этим покончено. Раз и навсегда. И больше никогда ничего похожего.
Даже думать о Москве не собираюсь.
Агриппина Ивановна очень довольна, пыхтит как кадушка с квашней, лузгает семечки и загадочно ухмыляется чему-то своему.
— Ну вот видишь, Лизавета, а ты боялась. А полдела уже сделано.
— Каких полдела?
— Ты без него уже не можешь. Осталась еще одна мелочь. А как он насчет тебя? Вот как у нас с моим Ефимом было… Ходил он за мной, ходил… Я ему и улыбочку, и бедрышком вильну, как бы случайно… и глаз ласковый… И кофточку вот с таким вырезом, как у этой… Мерилин Монро… У нас только продавщица с сельпо, Лилька, на такие решалась.
— Ты?!
— Ха! Не видела ты меня тогда. Другие плетенихинские парни в обморок от моей красоты рушились, а этот ни мычит ни телится. Ну я все свои завлекалочки на замок, в глубокую заморозку. Никакого пламени — один холод. Заледенела вся. Даже узнавать его перестала. В упор не видела. Не то чтобы здороваться. И не замечала даже.
— Это дядю Ефима?
— Это для тебя он дядя. А тогда у него не лысина, а кудри были. Просто золотые. Так что было мне из-за чего ночами в подушку с горя хрюкать… Вот он у меня и скукожился, как пингвин на Северном полюсе. Сообразил все-таки. И — сватов! Так что ты держись… Вид изобрази… «А кто вы такой?» Запретное яблочко — оно завсегда слаще.
— Не смогу, Гаш.
— Да кто из нас, женщин, по-настоящему знает, что она может, а чего — никогда!
Мы треплемся как-то лениво и сонно.
И я понимаю, что моя глубокая разведка не прошла мне даром.
Я как в стиральной машине отжата. Устала, словно марафон пробежала. Сорок верст с гаком. Когда-то, на третьем курсе, меня впихнули в команду. С меня хватило одной тренировки.
Нехотя и безвольно раздумываю: а что поделывает мой губернатор?
Получает втык за меня от своей Ангелины?
Или уже просто спит?
И даже в самом страшном сне представить не могу, что именно в этот час он усиленно занимается именно моей персоной. Но совсем не в том смысле, о котором я мечтаю. Без меня меня женит. И, увы, не на себе…
И они там все в его кабинете уже чумные от непрестанного курева и бесконечного кофе.
А он дергает щекой и выдает финально:
— В общем, господа бюрократы… Если этой зимой мы заморозим хотя бы один поселок — полетят головы. Прежде всего моя! Так что все внимание — зиме. Свободны! Захар Ильич, задержись.
Чиновники покидают кабинет, Кочет переходит к столу Лазарева, на котором лежит муляж дедовой картошки. Берет его в руки и с любопытством вертит. Лазарев отбирает у него муляж и водружает на место.
— Ну как у тебя дела с нашей сомовской девушкой?
Кочет зевает:
— С кем? А… С этой? С этой — все нормально. Отослал ей официальное письмо с предложением дать согласие на выдвижение.
— Какое там письмо? Ты что писанину разводишь? Поезжай к ней… Поговори… Объясни по-человечески… В конце концов, как губернатор я лично имею право выдвинуть от себя любого человека.
— Не советую, Алексей. Я понимаю, как тебе не терпится повидать свою подругу…
— Она не подруга.
— Да? А с чего это она с тобой тут у нас утренние пробежечки делает?
— Доложили уже? Да ерунда все это. Просто передала недостающие бумажки из архива академика. Ему еще Брежнев музей обещал. Кстати, я ей даже про мэрство сказать ничего не успел… Умчалась… И не было ничего такого…
— Было — не было, какая разница. Сделают, что было. Языки без костей. Ты же на виду, как прожекторами просвечен. Да и я не собираюсь свою шею подставлять.
— Ты?
— Именно. Стоит показать заинтересованность в этой даме властных структур… И начнется! Администрация губернии проталкивает своих людей… Где свобода волеизъявления? Возможность выбора? То-се…
— А там есть выбор?
— Это я организую. Без проблем. Но никакого особого внимания именно ей! «Одна из многих, одна из равных… Демократия для всех… Пусть победит сильнейший…» И прочая труха.
— А она победит?
— А я на что? Да и у нее ресурс — будь здоров. Только не лезь ты в мои дела. Я ее сделаю… Гарантирую.
— Ерунда какая-то! На кой черт тогда весь этот цирк, когда мы уже сейчас знаем, что она — будет?
Захар Ильич разглядывает его как в бинокль. Через сжатые кулаки. И говорит совершенно искренне:
— Алешенька, ты меня изумляешь. Да у нас любые выборы — цирк!
Через два дня Гаша кладет перед моим носом официальный конверт из канцелярии губернатора. Госпоже, значит, Туманской…
Я взрезаю конверт дедовым ножом для бумаги и тупо изучаю буквально две строки, набитых на принтере. Госпоже Туманской предлагается немедленно выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра города Сомова. И подпись «Вице-губернатор З. И. Кочет».
— Что за хрень? — балдею я.
Гаша кланяется мне в пояс:
— С возвышением вас, ваша милость. Не оставьте нас, сирых, державными заботами. Лизка, да мы же теперь как Щеколдиниха даже за электричество платить не будем! Нас с тобой теперь казна прокормит!
Через два часа фельдъегерь на мотоцикле из области вручает мне под расписку осургученный печатями пакет бумаг, килограмма на полтора, с инструкциями, разъяснениями и рекомендациями от областной избиркомиссии, с приложением бланков для налоговой инспекции о моих доходах, личном имуществе и прочей мутоте.
Буквально через минуту после мотоциклиста на наше подворье вваливается потертый редактор районной газеты «Призыв» с треногой и фотоаппаратом — оказывается, в воскресном номере этого трепливого листочка должна появиться моя фотка.
За ним пришлепывает малоразговорчивый вежливый временный и. о. мэра, супруг Серафимы и родитель Кыси, Степан Иваныч, чтобы лично засвидетельствовать мне свое почтение. Он дышит в сторону и прикрывает ладонью рот, потому как от него разит не только закусочным луком.
К обеду в воротах появляется плетеная громадная корзина из-под винограда, которые на юге называют «сапетка». Ее проталкивает пузом двухметрового роста шириной с банковский сейф витязь в тигровой шкуре — хозяин ресторана «Риони» щедроусый, всегда хохочущий Гоги, который близко знаком абсолютно со всем городом. В корзине он припер первые дары — мощную сырую индюшку, чурчхелы для Гришки, бутыль чачи цвета детской мочи, несколько бутылок классного грузинского вина в глиняных фирменных пузырях, сыр сулугуни, пучки киндзы и прочей зеленухи, потрясные помидоры величиной с голову младенца и всяческие иные бастурмы и вкусности, от которых слюнки текут.
Начинается базар.
Я посылаю Гоги куда подальше.
Гаша вопит, что я обижаю хорошего человека.
Гоги просто ничего не понимает, смотрит своими детским очами цвета спелого инжира и удивляется:
— Рита Федоровна мэня уважала. Немножко того, немножко другого. Знакомиться будем, дарагая! Ты же все равно ничево нэ дэлаэшь.
Весь день вокруг меня свистят и щелкают невидимые бичи. Кнуты, словом…
Меня как корову в стойло уже загоняют сомовские доброжелатели. А пара самых значительных козлов просто готова почтительно проводить меня на бойню и полную разделку непосредственно на колбасню агрофирмы «Серафима».
Я сучу ножками и растерянно посылаю даже неизвестные мне доселе фигуры по изученным мною в зоне дальним адресам.
В одном Гоги прав: я безработная, такая вольная птичка, и действительно ни фига в Сомове не делаю. Значит, мне нужно немедленно прикрыться хотя бы какой-то работой. Ссылаться на то, что я занята.
Я беру Гришку за шкирку и смываюсь подальше от дедова дома. Я иду в мою школу. К директрисе Нине Васильевне. Потому как скрываться мне больше не у кого.
Хотя в школе на втором этаже распахнуты настежь все окна, на поросшей травой спортплощадке со старым деревянным бумом, опилочной ямой для прыжков и рамой для каната и колец царит полное безлюдье и тишина. На траве нагромождены дореформенные парты, приготовленные для ремонта, в облупившейся черной краске, с поломанными спинками. Тут же свалены и обтесанные доски, но парты никто не чинит. В московских школах такой рухлядью уже никто не пользуется.
Жестяная крыша школы частично вскрыта, там стоят ведра с краской. Гришка с опаской разглядывает бум.
Струхнул.
И мне это очень не нравится.
— А ну-ка… Забирайся! — подсаживаю я его на бревно.
Мальчик стоит раскинув руки, покачиваясь, плотно закрыв глаза. Губеныши подрагивают.
Шепчет испуганно:
— Мам, я же упаду.
— Упадешь — поднимешься. Раз влез — иди до конца! — беспощадно заявляю я.
— Мне же страшно, мам…
— Открой глаза! Вот так-то лучше. Молодец! Никогда не закрывай глаз, когда боишься.
— Мне все одно страшно.
— А ты сам себе говори: «Не страшно! Не страшно! Не страшно!». Я говорила, Гришуня. Вот увидишь — это здорово помогает.
Он осторожно передвигает крепкие ножки по буму.
Смотрит только вперед. И шепчет:
— И не страшно… И не страшно… И не страшно…
Два раза он слетает с бревна, на третий доходит до конца бума, спрыгивает ко мне на руки. Я целую его в маковку.
Он победил.
Он счастлив.
Он теребит меня, прыгая:
— Давай еще, мам! А?
— Пошли, пошли… Сейчас некогда.
Мы идем к распахнутому настежь парадному.
— А я тоже тут учиться буду? Как ты?
— Ну, через годик… может, два…
— А почему тут никого нету?
— Каникулы. Только есть тут кое-кто. Она всегда здесь. Каникулы — не каникулы…
Я не ошибаюсь.
Нина Васильевна в гулко-пустынном коридоре, куда распахнуты двери классов, присев, размешивает в ведерке побелку. На газетах, расстеленных, чтобы не пачкать скрипучий паркет, — ляпы и разводы известки, но на ее отглаженном рабочем халате (даже с белым воротничком) — ни пятнышка. Она у нас чистюля. Махонькая, со своей пушисто-седой головкой, она похожа на одуванчик.
Над ее головой, сидя на высокой стремянке, бородатый загорелый человек лет тридцати пяти, в колпаке из газеты, драных джинсах и в линялой футболке белит кистью потолок.
Господи! Сколько же лет я гоняла по этому коридору?
Горло у меня перехватывает от растроганности, и я говорю сипло:
— Здрасте вам, Нина Васильевна.
— А… Басаргина…
— Покуда Туманская.
— Для меня ты всегда Басаргина. Долго собираешься. Заждались.
— Так вышло.
Она задирает голову:
— Николаша, а ты Лизавету не помнишь?
— Да, кажется, бегала под ногами какая-то мелочь пузатая…
Гришка недоуменно переспрашивает:
— Мам, а ты была пузатая?
— Это дядя так шутит. Юмор у него такой… Дубоватый.
— А можно я тут побегаю? Посмотрю, где ты училась…
— Можно, мальчик, можно. Ну что ж… Ступай за мной… В директорскую…
— Как всегда?
…Директриса за эти годы как-то усохла, уменьшилась, худенькие ручки свободно болтаются в рукавах. Она привычно включает электрочайник на столике. Протирает салфеткой чашки. Экономно добавляет в чайничек щепотку заварки.
— А что это за тип, с кисточкой? Тоже учитель?
— Коля? Лохматов Николай? Да нет. Медик. Главный врач в нашей больнице. Когда еще в город вернулся.
— И потолки белит?
— А мы тут, Лиза, все сами. И белим, и стеклим, и крышу штопаем… Такие, значит, времена… Кто что может…
— Я удивилась, когда мне сказали, что вы еще в директрисах.
— С пенсии вернулась. Прислали тут одного, молодого, только он как-то недолго продержался. Бежит народ в столицу. Хоть за метлу — но там! Это вот только Лохматик… Подучился в Первом меде, и домой.
— Это что? Упрек в мой адрес, Нина Васильевна?
— Ну почему же? Я ведь все понимаю, Лизавета. Для тебя здесь все было — как по костру босиком идти. Обида да боль. Все Щеколдина Ритка истоптала. А я вот в твое воровское преступление… с наказанием… никогда не верила…
— Ну хоть за это спасибо.
— «Спасибо» — это я тебе сама собиралась говорить. Даже письмо как-то сочиняла… Мол, не подкинешь ли родимой школе по жуткой нашей нужде чего-ничего из своих миллионов? Артур Адамыч все насчет фортепьяно настаивал. Посыпался инструмент.
Артур Адамыч — это наш учитель музыки, такая элегантно-неряшливая жердина с большими ушами, французскими усиками, почти один к одному похож на Дон Кихота.
— Господи! И он еще преподает свое пение? И с городским хором тоже носится?
— А куда денешься?
— Чего ж вы раньше не прочирикали? У меня, конечно, своего почти что ничего и не было, но к супругу могла подкатиться. Он вообще-то не очень жадный… Был… А теперь…
— Да носят наши сороки на хвосте, что теперь.
— На здоровье. Только опоздали вы с миллионами, Нина Васильевна. «Финита ля» все на свете! И комедии, и трагедии, и все остальное в придачу… Это насчет «ешь ананасы, рябчиков жуй!». Мне б теперь самой — не до жиру, быть бы живу…
— А как у тебя с языком?
— Да, в общем, нормально. Никаких толмачей на переговорах с иностранцами у меня и близко не бывало.
— Ну да… Ты ж там небось все с Европами…
— Не только. Но сами понимаете — рабочий язык и с китайцами — инглиш!
— Вот тебе шарик, бумага… Пиши заявление… У меня старшие классы фактически без англичанки. Пыхтит тут одна… Только ее английский ни один англичанин не поймет.
— Да, я, в общем, за этим и пришла… Хотя… И не совсем за этим…
Она вонзается из-под очков остро и обиженно:
— Так… И ты, значит, боишься?
— Боюсь? Чего?
Она вдруг стучит отчаянно кулачком по столу, роняет головенку в ладошки и всхлипывает:
— А всего! Зарплаты по два года не получать, как мы не получаем… Картошку сажать, чтобы ноги зимой не протянуть… Последние кофточки штопать, чтобы дети нас за бомжих не принимали… И гордиться — мы, педагоги милостью Божией… На нас земля держится! Господи-и-и… Надоело-то-о-о…
— Нина Васильевна, родненькая вы моя… Да я не про то. Я же к вам посоветоваться пришла. У меня ж тут, кроме Гашки, никого нету… А та одно вопит: «Соглашайся, Лизка! Мы их всех кверху задницей поставим!»
— Кого это?
— Щеколдинских.
— Ничего не понимаю.
Я вынимаю из сумки сегодняшние казенные конверты и шлепаю перед нею. Она напяливает очки и бегает глазами:
— «Предлагается… создать инициативную группу… баллотироваться на пост… сообщить о решении»… Господи, да никак тебя власти в мэры на место Ритки вербуют?
— Ну?
— Ну, извини, что я на тебя всех собак спустила.
— Ха! Разве это собаки? Видели бы вы тех собак, которые меня раньше в куски шматовали!
— В градоначальницы, значит… Не знаю, что и сказать… Это очень подумать надо… Очень… Вообще-то как-то нехорошо у нас… Мутно… Ну и что ж ты решаешь?
— А я уже решила! Обойдутся… Виват родимой школе! Пора платить долги!
— Ну ты все такая же… Порох! Сначала делаешь, а потом начинаешь думать — зачем… Город тоже родимый…
— Да при чем тут город? Хватит с меня… За каких-то покойниц отдуваться!
— Покойниц?
— Именно. За одну, Туманскую Нину Викентьевну, первую жену моего котяры блудливого, пахала будь здоров. Даже по ночам, в койке. Хотя я ее и живой-то не видела. А теперь что? Еще за одну упокоенную Маргариту Федоровну Щеколдину ее дерьмо разгребать? Да от меня уже самой гробами несет… Дорогими могилками… Все! Налопалась! Я жить хочу! Сама! Своей собственной жизнью!
Неожиданно, усиленные пустотой школы, за стеной громогласно звучат фальшиво-яростные аккорды фортепьяно.
— Что это?!
— Адамыч чудасит. Инструмент настраивает.
Мы торопимся в спортзал.
А там Артур Адамыч, горбатый от старости, в белом застиранном сюртучке, но с бархатной «бабочкой», играет на фортепьяно газмановских «Офицеров», с интересом глядя на Гришку, который стоит на табурете и увлеченно заливается прекрасным дискантом. От дверей, присев на корточки, за ними наблюдает Лохматое.
А Гришуня разливается:
— «Ахвицеры, ахвицеры… Ваше сердце под прицелом!»
И тут под крышкой рассохшегося фортепьяно со звоном лопается струна, опрокидывая всех нас в тишину.
— Ну вот… Опять то же самое! И руки сводит… — бурчит Адамыч, растирая аристократические кисти рук, изломанные артритом, в буграх и старческих венах.
Гришка вздыхает:
— Там дальше еще интересней. Мам, я не допел.
Лохматов смеется:
— Давно я не слышал в сих стенах что-то более вдохновенное! Браво, маэстро!
— Сынуля вас не очень заколыхал, Артур Адамыч? Он может.
Адамыч рассматривает меня и чешет маковку, припоминая:
— Послушайте, Басаргина? Конечно, Басаргина! Очень интересный голосишко у вашего сынка. И слух отменный. Но что-то я не припомню, чтобы вы в вашем классе лично у меня отличались подобными вокальными способностями… В кого же он?
— Ты все путаешь, Адамыч. Это не она, это Ираида отличалась. Подружка ее. Они же не разлей вода были… Горохова…
У меня перехватывает горло от ненависти:
— Не надо так. Нина Васильевна… Даже поминать ее… Не надо!
А потом я совершенно неожиданно получаю по мозгам от обожаемой педагогши по полной программе.
Она провожает нас с Гришкой до ворот школьного двора, и, когда я спрашиваю, когда мне зайти к ней, чтобы получить программы к новому учебному году, познакомиться с установками и новыми методиками по преподаванию английского, Нина Васильевна, сняв очки, изучает меня как-то брезгливо-враждебно и даже не без жалости.
— Это отпадает, Басаргина, — ледяным тоном абсолютно безапелляционно заявляет она. — Я тебя в учительши не возьму. Подмокла, что ли? Боишься ручки испачкать? Не собираешься в нашем сомовском дерьме ковыряться? Ты же Басаргина, Лиза! Хоть деда-то вспомни! Ты же никому в школе не спускала… Ни одной обиды… Даже пацанам! Всех метелила! А ведь мы… обиженные, Лиза. Все мы тут… обиженные.
— Вы что? Всерьез? Нина Васильевна?! — Я уже почти ору в ужасе.
— Более чем…
— Да я завтра же шмотки соберу! Гришку под мышку… И к чертовой матери отсюда… Куда глаза глядят… Да на кой хрен мне еще и тут себя гробить?
— Ну тогда ты будешь просто мелкая дрянь. Так — дерьмецо на палочке… Прости уж!
Старушечка моя церемонно кланяется и чешет в школу, держа спинку прямо, как солдатик на строевой, и ни разу даже не оглянувшись.
Мне обидно.
До ожоговой боли.
Ничего себе — пришла к своим…
А своих нигде у меня и нету.
И никто не хочет знать, как мечтает жить некая Басаргина…
Всем на нее наплевать. И у каждого на сей случай — своя личная колокольня.
Гришуня что-то учуял. Заглядывает мне в глаза, теребит:
— Ты чего, мам? Тебя обидели?
— «Белые пришли — грабют… Красные пришли — грабют… Куды крестьянину податься?» — бурчу я. — Это кино такое было, Гришунька.
— С Шварценеггером?! — вспыхивает он любопытством. — Мы с дедом Сеней сколько раз про него смотрели!
«С каким это дедом Сеней?» — вяло думаю я. И только потом доходит. С Туманским, конечно. Сим-Симом. Семен Семенычем. Он же для Гришки — древний дед. И парень про него не забывает.
А я?
Когда мы с Гришкой добираемся до дома и я вижу, что коричнево-аппетитная в хрусткой кожице индюшка из даров кавказского ресторатора уже засажена в духовку и дожаривается, распространяя закусочно-обалденные ароматы по всему участку, я устраиваю Агриппине Ивановне скандал.
Домоправительница даже не протестует, просто презрительно пожимает плечами и, сплюнув, отправляется спать.
Гришка слишком устал, чтобы дослушать до конца вечернюю сказку из сборника братьев Гримм, и тоже отключается.
У меня после событий этого дня — ни в одном глазу.
Хотя я тоже насильно отправляю себя в спальню.
Ничего не выходит, и я выбираюсь на веранду, кутаясь в простыню. Где и пью из чайной чашки Гогину самогонно-виноградную чачу. Хрустя зеленухой.
И с иронией размышляю — что это он припер? Это уже взятка? Или еще комплимент?
И еще я думаю о том, что, если всерьез, никуда я от Москвы не убежала. Это все утешение для дебилок. А я все еще сижу в моей московской жизни, как лосиха в бездонном комарином болоте, и никуда мне от этой липучей грязи не деться.
Они же все всё про Туманского знали. И безопасник наш Чичерюкин, и его возлюбленная Элгочка, то есть Элга Карловна, и, наверное, наша финансовая директриса Белла Зоркис. Но помалкивали. Жалели меня, кретинку? Или как?
Баб, конечно, у этого тихушника Сим-Сима и при первой жене было вагон и маленькая тележка. Но эта смывшаяся в Швейцарию издательша какого-то вшивого журнальчика Монастырская Маргарита Павловна была явно из самых ценимых.
Я-то в полном отчаянии выводила его из-под пуль, отправляла за рубеж, дабы сохранил он себя, бесценного. Пахала как тягловый бык в ярме, спасая от разорения эту вонючую корпорацию. И в конце концов спасла ее. А этот гад преспокойно отправился на эту самую «монастырскую» виллу и отсиживался там! Да нет! Не отсиживался! Отлеживался во франко-швейцарской постели этой стареющей шлюхи! — до той поры, пока не счел безопасным для себя вернуться в Россию…
И хотя прощения ему нет и никогда не будет, но я же уже давно не Джульетта, которая по наивности не соображает, что там прячет ее средневековый парнишка в своем расшитом веронскими бисерами гульфике, да и Сим-Сим вовсе не Ромео, чтобы бряцать под балконом на какой-нибудь гитарной лире и петь мне целомудренные романсы о своем соловье над моей розочкой…
Ни один самый верный бычок, окучивая свое стадо, не удержится, чтобы втихую не прихватить телку из соседнего…
Так что так называемые гнусности моего пока еще не бывшего муженька мне почти понятны. Объяснимы, по крайней мере. Не девочка все-таки. И врезалась в него, и замуж шла вовсе не девочкой. Кобель, он и есть кобель. Его инстинкты, генный напряг и прочая анатомия гонит на похождения.
Но вот они…
Самые близкие…
Почти родные…
Почему они-то молчали?
И это не какой-нибудь там промышленный шпионаж, когда из фармацевтической лаборатории корпорации где-нибудь на Урале прут формулу очередного эликсира от геморроя.
Они же понимали, что Сим-Сим уволок с собой мою любовь, тоску мою, верность мою идиотскую и главное — надежду!
И молчали…
И этого я им всем никогда не забуду. Просто не смогу…
Тогда почему мне так охота разблокировать мобилу, позвонить той же Элге и услышать ее четкий голос с милым прибалтийским акцентом: «Референт госпожи Туманской — Элга Станке имеет место у этого телефона! Примите мое предупреждение — наш разговор в интересах корпорации «Т» имеет фиксацию и будет записан на пленку…»
Ну и самое главное, то, о чем я боюсь думать даже наедине сама с собой. А что, если то, что начинается у меня с Лазаревым Алексеем, — только видимость. И я сама себя обманываю?
Просто обидели бабу — раздавили почти, — вот я и придумываю себе новую любовь, новую «лав стори»? А по правде все это — только от моей обиды, такая элементарная женская подляночка?
Вот тебе!
Гад!
Раз ты — так.
Так и я — так!
Но если быть совершенно честной, мне впервые после моего удёра становится по-настоящему интересно: а что они там поделывают, этим вечером, в Москве?
Без меня?

Глава пятая
ПОТУСТОРОННЕЕ

А ни фига они особенного не поделывают…
Суперособняк корпорации со своим колонно-дворянским портиком стоит себе, как всегда, на нашей Ордынке, омываемый гулами и шорохом шин, которые накатывают на него от Кремля. Почти все окна темны, потому как рабочий день окончен. Пацаны в форменках из дворовых служб, набрызгав шампуней, моют из шлангов замощенный классной темно-серой шведской брусчаткой двор. У парадных кованых фонарей, «под старину», шеф охраны, Кузьма Чичерюкин, подняв капот, ковыряется в движке своей «Волги». А Элга Карловна рядом с ним покуривает сигарету, терпеливо дожидаясь своего милого. Эта парочка уже ничего и ни от кого не скрывает. И все в офисе ждут, когда они наконец узаконятся в ближайшем бракосочеталище.
Беззвучно отворяются ворота подземного гаража, из него выползает личный «мерс» Туманского, за ним выкатывается лакированный куб джипа охраны и, даже не притормозив возле Кузьмы, выруливает на вечернюю Ордынку. Чичерюкин тоже делает вид, что в упор не видит каравана.
— Куда это он? И снова без тебя, Кузьма Михайлович? — спрашивает Элга, неодобрительно разглядывая Чичерюкина.
— В казино, куда же еще. Опять куролесить будет.
— Это имеет большую неправильность. Тебе нельзя оставлять его одного, Михайлович. Я буду иметь понимание… И потерплю… Без тебя…
— А что я могу поделать, если он меня посылает… Огрызается… Чирикайте, мол, со своей Элгой, а меня не трогайте!
— Он не имеет на нас зла. Я думаю, что только теперь, когда Лиз нет, он начинает иметь понимание, что она для него означает. Его мучает неизвестное расположение Лиз.
Кузьма грызет кончик седоватого командирского уса и сплевывает. Он у нас все больше становится похож на пожилого пожарника, который всегда приезжает к очагу возгорания, когда уже все сгорело. И страшно бесится от этого.
— Думаешь, меня не мучает?
— Может быть, именно тебе имеет смысл навестить ее? Мы могли бы помочь ей немножко… хотя бы деньгами…
— Кому помочь, Элгочка? Да она мне Марго Монастырской вовеки не простит! Пошлет меня за Можай и даже дальше. Для нее теперь что я, что сам Сенька — без разницы. Ну что ты там для нас на сегодня напрограммировала?
— Выбирай! Два билета в консерваторию, на Шопена, или ужин у меня дома, то есть у нас… Молодая духовочная овечина, то есть баранина… Под соусом тартар… И с красным перчиком… Я немножечко учусь.
— Ну какой же Шопен против такого харча?
— Ты еще имеешь юмор, а у меня душа потеряла свое место. Я полагаю, что Лиз там очень и очень некомфортно. Не очень хорошо. У меня имеется такое ощущение…
— Какое совпадение, — угрюмо бурчит Кузьма. — У меня тоже. Ты меня прости, Карловна, но я все-таки дуну за Семеном… Должен же хоть когда-нибудь этот бардак с ним закончиться?
— О! Я понимаю. Ты имеешь свой долг. Это я понимаю, Михайлович, — расстроенно бормочет Элгочка.
Еще бы не расстраиваться…
Как-то она мне призналась, что в свои уже сорок с хвостиком старательно углубляет неизведанные ранее секс-познания и старается хотя бы теоретически освоить курс того, что известно нынче каждой десятикласснице. То есть втихую купила томину иллюстрированной «Камасутры», поменяла в своей квартирке прежний узкий, почти монашески-солдатский топчан на итальянский орехового дерева суперполигон с матрацем величиной с футбольное поле и даже притащила из какого-то бутика шелковые простыни, покрывала и наволочки из черного шелка с алыми абстрактными рисунками, намекающими на очень ночное и многое.
— Немножечко бордельно, Лиз, — как-то смущенно призналась она мне. — Но мне это нравится.
В том, что ей ночная практика с Кузьмой нравится гораздо больше углубленно осваиваемой теории, она не призналась. Это и так было ясно.
Плюнув на все, я выволакиваю Гогину индюшку из духовки, волоку ее на веранду, кромсаю сочные помидорищи, вскрываю глиняные бутылки со всякими цинандалями и устраиваю себе не просто пир, который нынче ни одна грузинская княгиня себе не позволит, но могучую обжираловку…
Часа через два я начинаю разговаривать с Сим-Симом, который, оказывается, сидит за столом на веранде напротив меня в домашней венгерке со шнурами и сосет свою пенковую трубку. Туманский, как всегда на ночь, чисто выбрит, чтобы не колоться, опрыскан классным гавайским парфюмом, который припахивает мускатом и ромом, глаз своих на меня не поднимает и что-то жалко и невнятно пытается бормотать в свое оправдание…
А я, значит, выдаю все, что я о нем думаю…
Но вежливо, почти без матерщины.
Потом я, конечно, рыдаю. Кляня свою судьбу.
А перепуганная Гашка тащит меня за шкирку с веранды в спальню и бормочет:
— Ну, блин… Ты на кого орешь? Слетела с катушек, кандидатша! Такой я тебя еще не видела!
А я и сама такой себя никогда не видела.
И, возможно, больше никогда не увижу…
Потом, спустя какое-то время, Кузьма Михайлыч признался мне, что именно в эти вечера он по-настоящему боялся за Туманского.
Потому как видел, как неумолимо погружается в грязь и неухоженность наша с Семеном квартира на проспекте Мира, в общем-то купленная корпорацией для меня. Потому как жить в их с первой супругой хоромах на Сивцевом Вражке я с самого начала отказалась.
— Я тогда из казино его каждый вечер выковыривал, Лизавета, — признавался начохраны мне. — Таскало его по всей Москве. По саунам с блядюшками… На собачьи бои… Но я всегда старался, чтобы хотя бы спал он дома. Ты только представь себе — каждое утро одно и то же… одно и то же…
А мне и представлять не надо…
Вот оно — их утро!
В захламленной кухне, с горой немытой посуды в раковине, за столом в домашнем халате сидит похмельный Туманский. Чичерюкин рассматривает составленные на буфете роскошные игрушки Гришки, коробочку с покемонами тоже. Туманский наливает газировки из сифона и жадно пьет.
— Трубы горят, Сеня?
— Болею, не видишь? Острое респираторное… Как там на фирме?
— Вспомнил наконец… Катится… И без тебя…
— «Катится, катится, голубой вагон…» Гришка пел. А куда он катится? Как там дальше?
— Не знаю. Ну и срач тут у тебя, Семен. Тетку бы какую позвал… Прибраться…
— Да я тут не люблю бывать. Не ждут-с меня больше тут. Некому-с.
Чичерюкин, конечно, засучивает рукава и начинает мыть посуду. Служивый же, армейская школа, он никакого бардака не переносит. И ничего не стыдится, даже блевотину за Сим-Симом подтирать.
— Может, хватит керосинить, Сеня. Да и накладно. Сколько ты уже на ипподроме просадил? А в казино? Сколько тебе Нинка, светлая ей память, говорила: «Не играй!»
— Да какая это игра? — с презрением фыркает тот. — Вшивость одна, а не казино. Вот в Монте-Карло бы… Или в Куала-Лумпур! А еще лучше в Лас-Вегас… Слушай, а давай-ка я арендую какой-нибудь «боинг» — и туда!
— Может, покуда без «боингов» обойдемся? Куда-нибудь поближе дунем. Проветрю я тебя. А что? Тачка моя внизу. Может, махнем на пару? Вот так вот, прямо сейчас…
— Ты опять за свое?
— Да не к ней, не к ней. К Гришке! Он же игрушек тут понаоставлял… На весь «Детский мир» хватит. Покемоны эти дурацкие. Прихватим и так, знаешь, без шухера… Скромненько… Ты да я… Да мы с тобой… Тут езды-то…
Туманский бледнеет. Он всегда становится белым, когда заводится:
— Эт-та чтобы Туманский Семен к… какой-то… на коленках пополз? Да их таких на дюжину двенадцать! Вон… кубометрами ждут! Шпалерами строятся! Только свистни!
— Что-то ты не больно-то свистишь. Тарелки вымыть некому.
— Отойду! Все будет о’кей! Вот была она — и не будет! Это тебе не Нина! Это ту Туманскую никто забыть не может. А эта? Да кто она такая? Кого я подобрал? Какая-то полудеревенская полууголовная полудурочка! Ты хоть понимаешь, из какого дерьма я такую конфетку слепил?!
Чич качает головой:
— Из дерьма конфетки не лепят, Сеня. Ну что, едем?
Туманский поднимается в рост, потому как, когда он вспоминает, кто на этом свете хозяин всему, ему обязательно надо водрузить себя повыше, как на Мавзолей:
— Много себе позволять стали, Кузьма Михайлович. Свободен!
— Я-то свободен! А ты?
К обеду они, конечно, мирятся. И Сим-Сим клянется Кузьме, что с этого вечера он начинает абсолютно новую и чистую жизнь.
А вечером опять втихую смывается от Чичерюкина…
Иногда я думаю о том, что, если бы у Сим-Сима хватило ума и совести и он бы и впрямь в те идиотские дни приехал бы покаянно и смиренно за нами с Гришкой в Сомов, я бы сдалась…
Может быть…
А может быть, и нет…
Что теперь талдычить?
Когда этого не случилось…
Прошляпил он меня.
Просвистел.
Профукал.
И может быть, даже не в дни, а в какие-то решающие часы и минуты.
Потому как, как у каждой женщины, у меня случались почти мгновенные вспышки непредсказуемости. Когда мозги, расчеты и решения не имеют никакого значения.
Ибо сказано — неведом и невидим путь орла в небе, змеи на скале и, естественно, путь к сердцу женщины. И наоборот — от бабьего сердца в самом противоположном направлении…
Больше никому ничего я на эти идиотские предложения о гипотетическом мэрстве не отвечаю, Гаша скорбно врет по телефону, что я болею детской оспой, «ветрянкой», что в моем возрасте смертельно опасно и грозит крупными осложнениями. И никого в дому не принимаю, дабы никого не заразить. Держу карантин.
А я по уши влезла в разборку дедова архива и никого в упор не вижу.
Конечно, если бы я была чуть-чуть более любопытна, то заметила бы, что с Зиновием творится что-то неладное.
Парень спал с лица, к Гришке почти не заходит и совсем перестал со мной откровенничать, словно постоянно боится чего-то или кого-то.
Потом-то я узнаю, в какую бетономешалку его засунули лично Захар Кочет и вся его свора и как они ему жить не давали, не разрешая ни шагу ступить, ни дохнуть.
Как-то вытаскивают его из аптеки во время перерыва, старец и и. о. Степан Иваныч и прямо в халате и шапочке тащат попить полуденного пивка в кафе на набережной. Хозяин кафе узбек Шермухамедов давно обложен щеколдинцами мощным оброком и стелется перед ними ковриком, стараясь ублажить.
Дожимают Зюньку они не впервой.
Для них даже отдельный столик выставлен, над водами. Зюнька угрюмо утыкивается носом в кружку, Степан Иваныч помалкивает, и только старец вьет словесные петли вокруг Зиновия, разливаясь соловушкой. Добренький такой.
— Да чего особенного-то, Зиновий? — журчит он с улыбчивой укоризной. — Город — одно название. Ты же тут, внучек, каждый дом в лицо знаешь. И каждого. Через твою аптеку весь город прошел. Значит, уже привычка есть… К тебе… У пожилых. Я правильно понимаю, Степа?
— И у молодняка он свой: не один мотоцикл вместе с ними бил…
— Во-во! Опять же — продолжатель дела матери.
— Ох, дед. Как будто ты не знаешь ее дел?
— Тем более. Все силы положишь на исправление допущенных ею ошибок. В светлую память о ней. А Степан тебе поможет… По первости… Он же Ритку покуда замещает. Поможешь, Степа?
— Угу…
— Мы все тебе поможем, Зиновий. Тем более не чужой. Свой — это главное. В семье. А семья не выдаст — свинья не съест.
— Вон. Дядя Степан тоже в семье. Тем более он из этой мэрии и не вылезает. Дед! Вот он — самое то.
— Не вариант, Зиновий.
Степан Иваныч интересуется без обиды:
— Просто так, Фрол Максимыч. Из интереса? Почему — не вариант?
— Ты извиняй, Степа, но давай без церемоний. Кто ж тебе доверится? Когда все знают — ты подкаблучный. Об тебя Серафима только что ноги не вытирает. А глава города — это… как железный гвоздь!
— Тогда это ты, дед! — убежденно бросает Зюня.
— Балбес. Какая у меня перспектива жизни? У меня одна перспектива — пожарный оркестр с похоронным маршем.
Зиновий пробует выкрутиться:
— А почему бы не начальник порта. Татенко Владимир Семеныч? При нем даже грузчики не матерятся. Боятся.
— Жаден. Все под себя гребет. Он же весь город разворует, Зиновий! Людей же жалко.
— Ну а что они про меня знают-то, люди? «Зиновий, дай аспирин», «Зиновий, чего от прострела?». Только что клистиры не ставлю. Сплошной геморрой. Ничего выдающегося.
— Господи, выдающегося из тебя нужно сделать? Героическую фигуру? Да хоть завтра!
— Как это? — любопытствует Степан Иваныч.
— А пусть он у нас на вокзале при публике из-под электрички выхватит неизвестного ребенка! И спасет его! Весь город от одного удивления на рога встанет! Ребенка я достану, с машинистом договорюсь! Ящик водки — всего делов! Еще по пивку, Зюнечка?
— Перерыв окончен. Мне аптеку открывать. И хватит с меня этой вашей муры! Все!
Зиновий, взглянув на часы, освобожденно лупит прочь от них по набережной. Степан Иваныч допивает Зюнькину кружку. Он всегда за щеколдинскими допивает недопитое. Привык.
— По-моему, он ничего так и не понял.
— А нам и нужен такой, чтобы ничего не понимал.
Сияя как ташкентское солнце, к ним подкрадывается хозяин кафе, держа лапу под грязным передником, подсовывает под руку старику пачечку таких же грязных купюр. Максимыч, как бы и не замечая его, приподнимает крышку, узбек кладет деньги в его постоянный чемоданчик.
— За две недели, почтенный.
— Иди с миром, дорогой. Ты к нам с миром, и мы к тебе миром.
Узбек, почтительно кланяясь, пятится.
— Фрол Максимыч, ну ты бы не так в открытую. Неудобно же. Да и потом — нужна тебе его мелочевка? Все мало тебе.
— Не в деньгах счастье, Степа. В уважении.
— Дурота все это. С Зюнькой.
— Дожмем. Кого ж еще? — разморенно зевает старец.
Они расползаются.
Но через пару часов Максимыч галопом влетает в мэрию и выдергивает Степана из-за мэрского стола, за которым тот круглые дни играет сам с собой в шахматы.
— Просыпайся, Степа. Захарий звонил. Прямо каркал: пиар! пиар! Ты знаешь, кто на нас пахать будет? Этот… самый крутой… московский. Ну, знаменитый, который только что на северах в губернаторы мужика пропихнул. На нем штампа ставить негде! А он его — в губернаторы. Пошли в гостиницу.
— Зачем?
— Так он уже здесь. В лучшем люксе!
— Кто?!
— Да пиар этот долбаный! Пиар!!
Когда я впервые увидела столичного пиаровского звездуна, сверхмощного спеца по политтехнологиям, профессора и даже члена какой-то новомодной академии, особу, сильно приближенную к администрации прежнего президента, Юлия Леонидыча Петровского, я поняла, что Малый театр, а возможно, даже и сам МХАТ потеряли великого актера. Юлий Леонидыч потрясно изображал вельможу, этакого лениво-царственного моложавого барина, ухоженного до последнего волоска холеной рыжеватой бородки, с лобешником, переходящим в лысину мощной покатой головы (что сразу говорило о том, что череп такой величины должен быть заполнен уникальным и драгоценным содержимым), брезгливо-ироничного, роняющего слова как бы устало-безразлично и нехотя снисходящего к малым мира сего…
Представляю, как его развеселил лучший так называемый «генеральский» номер нашего отеля «Большая Волга», забитый фальшивой пальмой, коврами, картинами в золоченых багетинах, мебелью из мореного дуба и ароматами клопомора.
На полу стояли кофры и чемоданы с этикетками «хилтонов».
Петровский нехотя распаковывал на столе свою кино-фотомотоаппаратуру, прикидывал, куда бы ему воткнуть свой «ноутбук», а малые мира сего почтительно присели у дверей, разглядывая мага и спасителя, которого бы без милостей Захара Кочета никто бы в Сомове сроду бы не увидел. О чем Юлий Леонидыч не замедлил им напомнить.
Первый втык обслуге он уже успел сделать — боржоми в холодильнике оказался теплым. Дед Щеколдин только мигнул — из ресторана была мгновенно доставлена бутылка минералки со льда.
Как представитель местных властей, хотя бы и временный, Степан Иваныч растерянно бормочет:
— Ну просто сплошное «ай-я-яй…». Вы хотя бы предупредили, Юлий Леонидыч.
— А зачем? Предпочитаю осмотреться… на месте так… не афишируясь… Для начала.
— Вообще-то не ждали. Чего там. Такой человек. Не ждали, — поддерживает его и Максимыч, который уже включил свой черепной компьютер и оценивает могуче-грузную фигуру, для которой даже этот номер кажется тесноватым.
— Я и сам… еще вчера… не ждал. Не тот, извините, масштаб. Только из моей глубокой личной приязни к Захару Ильичу Кочету уговорил.
— И на сколько эта приязнь потянет?
Дед Щеколдин берет быка за рога сразу.
— Извините… это информация закрытая. Тем же Захаром Ильичем. И вообще — все основные расчеты по завершении акции… после победы…
— Значит, так, Иваныч. Волоки-ка сюда Зиновия.
— Минуточку, — властно вскидывает ладонь пиарщик. — И прошу впредь запомнить, все, что мне нужно, я решаю сам. Зиновий — это ваш кандидат?
— Да… Щеколдин Зиновий Семеныч. Двадцати шести лет, — кивает Степан Иваныч с готовностью.
— Он мне не нужен. Пока.
— Как это не нужен? — не понимает дед.
— Вы недопонимаете, господа. Когда за дело берусь я — личность не имеет никакого значения. Ну, конечно, имеются технологические ограничения. Кандидат на любой пост не должен быть явным клиническим идиотом, заикой, горбатым, уродом, в общем. Впрочем, и это преодолимо. Он как в этом плане?
— В этом плане девки за ним бегают…
— Уже хорошо. Но, в общем-то, и это неважно. У меня проколов не бывает. Ну, почти. В принципе техника освоена.
— Вот так вот. Век живи — век учись, Степанушка. И какая же?
— На какие мозговые кнопки и в какой момент нажимать. Вы полагаете, что люди доверяются реальному человеку? Чушь! Выбирают надежду, миф, сказку, фантом… личину… представление о персоне! Которое формирую я!
— Чего ж ты, милок, Захара не сформировал? Он же спит и видит — в губернаторы.
— Будет. В свое время. А вы лучше подключите меня к Интернету.
— Степан?
— Сделаем.
Петровский извлекает из кейса карту-план Сомова армейского образца и, сбросив бархатную скатерть, расстилает ее на голой столешнице.
— А теперь прошу ко мне. Мне нужно точно знать, как ваше поселение разбивается поквартально и порайонно. Публичные узлы, где проводит отдых население, основные магистрали, на которые будем ставить рекламные растяжки. В общем, вопросы задаю я!
— Ну, блин, — изумленно балдеет Максимыч. — Это же карта города. Да еще и новейшая. Где же ты ее взял, милый? В Генштабе?
— Не отвлекайтесь. Отсчет пошел. У меня всего тридцать дней на эту бодягу.
— Ну прямо поле сражения. Вот только противник не обозначен.
— По противникам у меня отработана своя рецептура. Вот здесь у вас что?
Покуда они там толкуют, Гришка ловит удочкой окуньков с мостков под обрывом, а я изображаю из себя полусмертельно полухворую, Агриппина Ивановна, а вместе с нею и пол-Сомова засекают на базаре приезжую даму с блокнотиком и диктофончиком. Чуть-чуть старше молодежного возраста, она стремительно передвигается по рядам, что удивительно при ее габаритах. Классный сарафанчик мощно распирает обильная сдобная плоть. Она вся в почти младенческих «перевязочках» и выпуклостях, как будто сложена из надувных подушечек.
Дама постоянно хохочет, все пробует и треплется без удержу, как бы интересуется, где бы снять комнату для осеннего отдыха, но торговки наши не дуры и сразу просекают, что приезжую интересуют щеколдинские. И тут же догадываются почему.
Так что Гаша, купив на базаре южных абрикосов для Гришки, радостно сообщает мне новость: жалобы сомовцев наверх сработали, из Москвы с большим начальником конспиративно прибыла налоговая инспекторша, которая будет трясти потайные закрома местных дельцов, и хотя она для блезиру купила громадный арбуз и потащила его в гостиницу, вопросики задавала — будь здоров…
Так что нашим с Гашей врагам скоро будет полный «кирдык»!
Только такие полные дуры, как мы с Агриппиной Ивановной, могли не просечь того, что война с нами не просто начинается, она уже идет, и меня начинают обкладывать со всех сторон и рыть под мои бастионы минные траншеи и закладывать фугасы, дабы расчистить путь к победе — и кому? Моему Зюньке?
Когда дама с арбузом вторгается в люкс пиарщика, тот расхаживает у карты и говорит по своей мобиле:
— Нет, эти плакаты мне нужны уже завтра, к утру! Размер стандартный. Тираж триста. Засобачь мне слоган «Волгу — волжанам!». Подпись — «Зиновий Щеколдин!». Фоном — купола, кресты, ладьи. В общем, Стенька Разин за кустом! Второй вариант — фон тот же, но слоган «Москва — это уже не Россия, Россия — это еще мы!»… Подпись та же… Да какая тебе разница. Это в любой провинции работает. Ух ты! Вот это арбуз! Ну и как ощущения, золотце?
— Гнусные! Ну и дыра-а-а. Мы же тут от скуки сдохнем, Юлик.
— Знакомьтесь, господа. Это моя правая рука… Коллега… Ассистентка… Аналитик и прочее…
— Виктория Борисовна.
— А это Степан… э-э-э… Иваныч. Исполняющий обязанности мэра. Он же глава избирательной комиссии.
— Да, Степушка у нас один за всех. И городской думой рулит. И ветераны, и пенсионеры, и пионеры… Все на нем.
Вика, что-то учуяв, приглядывается к деду:
— А вы кто?
Максимыч валяет дурака, смиренно помаргивая:
— Дедушка я… Такой, значит, посторонний старичок. Вы уж меня не гоните. Чем могу — помогу. За внучка сильно переживаю.
— Ну и что в народе говорят, Вика?
Дама листает блокнотик.
— На Волге, на пляже, в основном наезжие москвичи окорока жарят…
— А улица, базар?
— Базар кое-что дал. Тут все схвачено так называемыми щеколдинскими. В сети принадлежащих им продуктовых точек на все поддерживаются совершенно дурацкие цены, а дешевле купить тот же хлеб в городе просто негде.
Пиарщик морщится, глядя на Степана:
— Наш кандидат, кажется, тоже Щеколдин?
Степан Иваныч мнется, пожимая плечами.
Старец бросает твердо:
— К выборам цены сбросим. Потом доберем.
— Фрукты-овощи под контролем лиц известной национальности. Есть проблемы.
— Выставим. Потом вернутся, если позволим.
— Ладно, это все ерунда! А этот, наш кандидат? Что о нем? Алкоголь? Наркотики? Секс? Как насчет голубизны? От чего его отмывать придется?
— Что значит, отмывать? Зиновий у нас приличный юноша, — удивляется дед.
— Пушистенький? Таких не бывает, — пожимает плечами Юлий Леонидыч.
Вика смеется:
— Ты знаешь, самое смешное, но почти пушистенький. Есть только одна закавыка. Но серьезная: он официально женат. На некоей Ираиде Анатольевне. В девичестве Гороховой…
Дед прыскает в кулак:
— Это у Ирки-то — девичество? Смех.
— Не мешайте. Дальше что?
— Да выгнал он ее. И ее даже в городе нет.
— Ничего не выгнал. Сама еще когда смылась. Ей даже деньги были плочены, чтобы она от Зюньки отстала… Отступные… При чем тут эта лахудра? — заводится дед. Но его останавливает жестом дама:
— Вас не спрашивают. Решаем сразу, Юлик. По какому варианту работаем?
— А это что ж за варианты, мадам?
Дама закуривает. И откровенничать со старцем не собирается.
— Да ладно, объясни… Темные же… — разрешает босс.
Вика рассекает дымок пальцем:
— Самый верный ход для электората, в основном женщин, дедушка, — это глава семьи. Серьезный семейный человек, хранитель очага, добытчик и защитник, вызывающий всеобщее доверие. Прежде всего, чтобы зарплату в зубах жене тащил. И никого на стороне.
— Ну а, скажем, грех попутал?
— Вашего попутал?
— А черт его знает.
— С этим всегда морока. Ну, можно раскручивать на сантименте. Женщины и на такое клюют. Мол, романтичная, страстная, необыкновенная любовь вне прежней семьи, возникшая также необыкновенно, страстно, романтично и с перспективами на образование новой семьи… Такая сопливая «лав стори».
Петровский кривит губу:
— На «лав стори» у нас времени нет. И не будет! Работаем по семейному варианту. Немедленно найдите эту самую супругу.
— Где же мы ее найдем?
— Это ваши проблемы. Но чтобы через двадцать четыре часа она вернулась в семью этого… вашего протеже.
— Они же друг другу глотки перегрызут, — неожиданно вступает в разговор Степан Иваныч.
— И это ваши родственные проблемы. Чем они займутся у себя за дверью — меня не интересует. Дайте ей деньги… Или по мозгам… В конце концов объясните, что это временно. После выборов может убираться ко всем чертям! Но сейчас мне нужна милая, молодая, образцовая семья! Ну? Что вы расселись? Работайте.

Конечно, и в самом страшном сне мне не могло привидеться, что в моей жизни сызнова возникнет эта самая подруга моего сомовского детства — Ирка, Ираидка, Ираида Анатольевна…
Которая, только для того чтобы захомутать Зюньку, женить его на себе и законно войти в семейство Щеколдинихи, сдала меня, заложила, подвела под статью и помогла им отправить меня в зону и наложить лапу на дедово имущество. После чего, конечно, Маргарите Федоровне стала абсолютно не нужна. В последней попытке стать для них своей она даже Гришуньку родила. Что опять же не сработало…
Так что, когда я, отсидев свое от звонка до звонка, явилась в Сомово разбираться и карать этих сук позорных, Горохова просто бомжевала, сторожа в дальнем затоне согнанные туда на металлолом с половины Волги старые баржи и буксиры.
И я, конечно, дрогнула. Простила ей все…
Как же! Детная матерь-одиночка…
Так эта матерь и оттуда смылась, подбросив мне, как щенка бездомного, Гришку.
Ну а потом?
Когда поняла, что я уже не Басаргина нищая, а многоимущая при моем Туманском дама, что выкинула?
Нашла меня и взяла за глотку.
По новой.
И как всегда, утопая в своей слезливой сопле.
Она же мне Гришуню просто продала…
За тридцать кусков в баксах.
И я, конечно, тоже хороша.
Купила…
Ну не бежать же мне было с ребенком на какую-нибудь Чукотку?
От всего?
От новой жизни?
Корпорации?
В конце концов от моего Сим-Сима?
И даже расписку с нее взяла, что никогда теперь она и близко к нам не подойдет.
Она и не подходила.
До девятого августа.
Именно в этот день по железнодорожному отстойнику в Лобне бродят Зюнькины родственнички, тетушка Сима-Серафима и Степан Иваныч, которого та прихватила с собой и выпустила для переговоров с Иркой первым, в авангарде, чтобы поглядеть, как оно будет.
Степан мне потом рассказывал, что уже решил — Гороховой не дождется. А потом видит — она в форме проводницы вместе с напарницей выбирается из-под какого-то состава, волоча за собой клетчатые, набитые барахлом «челночные» сумки. Обе поддатые с какой-то торговой удачи.
Ну он и говорит:
— Ну и найти тебя, Ираида…
А та молчит, еще не доходит до нее, что это Степан Иваныч.
Тут из-за вагонов выходит в атаку Серафима, даже с букетиком цветов для беспутной беглой полуневестки.
— Вот это уж точно Горохова…
Напарница таращится:
— Кто это, Ир?
Ну а Гороховой только дай позлобничать:
— Родственнички… Как бы родные и близкие… Значит, от меня опять чего-то надо. У них как? Как нужна — меня как обезьяну в цирке кувыркаться выпускают. Отработала — банан в зубы и — пошла вон!
— Что ж так круто, Ирочка? Не чужие же, — лебезит Сима-Серафима.
— Отвалите! Все!
Горохова отпихивает ее с дороги, и они с напарницей уволакивают свои сумки дальше, по рельсам.
Степан Иваныч чешет репу:
— Вот рога выставила. Что дальше, Сим?
А та ему:
— Только ты не лезь. Я с нею по-нашему… По-женски…
Я до сих пор не знаю, как Серафима уломала Ирку.
Но зато прекрасно знаю, как та прогибала Зюньку. Думаю, что в оперативно-стратегической разработке приняла участие и Серафима. Как рулить мужиками, она знала и умела — будь здоров, Ирка ей и в подметки не годится.
Капкан на Зиновия Семеныча Щеколдина был насторожен безошибочно. К тому же к операции был спешно подключен и наш Серега Лыков, главполицай и щеколдинский хвостик. К нему тоже был тогда намордник Максимычем присобачен — будь здоров…
В общем, картинка в ночь с десятого на одиннадцатое такая. Лыков со своим милицейским «жигулем» торчит у подъезда кирпичной двухэтажки, где была квартира «мутер», еще судейская, доставшаяся Зюньке. Сирень после дождей разрослась так, что и палисадов не видно, и сдуру пошла цвести по новой. Лыков в летней тужурке нараспашку, с майорскими погонами, припрятал себя на скамейке под сиренями и дует пиво.
Зиновий возвращается домой около двух ночи, заруливает на своем «судзуки», в рыбацкой брезентухе, с куканом, на котором нанизано до черта лещей и подлещиков. Лыков вылезает из сиреней. Зевая, осведомляется:
— Далеко мотался, Зиновий?
— Аж на Кобылью Гриву. Там и в жару клюет.
— На что брало, Зюнь?
— По всякому, Лыков. А ты что тут делаешь?
— Подходы к дому досматривал. Подъезд твой. С сегодняшнего дня ты, Зиновий, у нас строго охраняемый объект. Всему горотделу указание дано… Во избежание террористических актов. Или просто — чтоб морду не набили…
— Да я и сам любому в морду дам. Ты что несешь-то, Серега?
— Кандидат же… Номер один…
— Чего?! — балдеет Зюнька.
— Да ты что? И впрямь не в курсе? Сегодня по городскому радио объявили. Группа ветеранов тебя на выборы двинула. Степан Иваныч речугу толкнул…
— Ну совсем охренели, придурки! Ладно. Я же им сказал — отвалите. Я им эту фигуру поломаю. Так что можешь быть свободным, Лыков.
— Уже не могу. Ломать — это твое дело, а я человек подневольный… мое дело — хранить тебя, как приказано. В неприкосновенности. Я против приказа не попру. Пивка хошь?
Зюнька яростно хлебает пиво и отшвыривает бутылку:
— Вы ж даже мутер не охраняли, когда она судьей была. И мы тут с нею жили…
— Сравнил. Тогда любой мог на четвереньках из любой забегаловки через весь город без ущерба для здоровья проползти.
— Слушай, майор Лыков… А ведь новые погоны твои мы так и не обмыли. Пойдем, что ли? У меня там в холодильничке есть… Жареху сварганю…
— Не положено, Зюнь. На мне ж теперь весь горотдел. Сейчас ребята подъедут… Для инструктажа… А у нас с тобой пир!
— Ну как хочешь. Бывай, майор.
— И ты — будь.
На площадке Зиновий не находит под ковриком ключ от дверей и обнаруживает, что дверь не заперта.
Ухмыляясь, он входит в темную переднюю и шепотом спрашивает:
— Эй, ты где тут?
Кто-то, игриво хихикнув, из-за спины закрывает ему глаза ладонями.
Зиновий нащупывает руки и гадает:
— Ленка? Нет, Томка! Точно, Томка. Опять ключ под ковриком нашла?
— Ну и сволочь же ты! Какая я еще тебе Томка?!
От мощной плюхи парень отшатывается, а получив коленом между ног, просто скручивается на коврике под дверью.
Щелкает выключатель, и перед Зиновием предстает именно она — этакая тигрица в халатике цвета лососины, который вовсе не прикрывает ажурное секс-белье в бантиках и резиночках, той самой расцветочки мозолей на заднице любой павианихи во время течки, которая убойно действует на любого же обезьяна.
Только дурак не поймет, что Ирка в полном порядке и готова к самым изощренным любовным схваткам.
Впрочем, она не столько оскорблена, сколько умело играет смертельную обиду. И, закрыв лицо руками, исторгая слезы, бросается в глубину квартиры. Щеколдин, потоптавшись и швырнув на пол рыбу, идет вслед за нею, включая по дороге свет. Через гостиную, где накрыт праздничный стол, в спальню.
Где, уткнувшись лицом в подушки, истово рыдает Горохова Ираида.
— Господи-и-и… Тут ночей не спишь и близко к себе никого не подпускаешь… Думаешь, думаешь, ну как же он там?! А он… Кобель проклятый!
Зюнька остается стоять в дверях, явно оставляя себе пути для отхода и драпа.
— Кто тебя впустил? Как ты сюда пролезла, Ираида? — растерянно спрашивает он.
Ирка вздымается и идет на него напористо и неустрашимо:
— Я сама себя впустила! Я не пролезла! Это пусть кошки твои драные пролезают! А я жена… Я к мужу пришла!
— Ты что? Очумела?! К какому еще мужу?!
— К единственному. Других не было… нету… и не будет!
— Слушай, что тебе надо? Деньги, что ли?
Горохова изображает крайнее потрясение, шепча:
— А… ты опять платить мне собрался? Тогда уж за все плати, Зюня! И за то, как меня вот тут на этой кроватке впервой разложил… Я же тебе себя девушкой принесла. Почти… И как бегал за мной… Одно и то же выпрашивал. Не мог ты без меня, да? Забыл?
— Я… я людей позову.
Горохова хохочет:
— Зови, миленький! Пусть все слышат, что за урод всем городом рулить собирается.
— Слушай, Горохова. Уходи по-доброму… а?
— А если нет? Выставишь меня, да? Как мамочка выставляла?! Валяй, мне не впервой. Только не забудь вспомнить, как я сына тебе чуть не под забором рожала! Сыночка нашего…
— Ну Гришка-то при чем? Хоть его-то не трогай.
И тут Горохова выкидывает то, чего он не ждет.
Она не просто опускается перед ним на колени, она распластывается всем телом и обхватывает его башмаки.
— Зюнечка, миленький… Ну прости ты меня за все. Только не гони меня. Я же люблю тебя больше жизни. Я что угодно… Только не гони…
— А, черт… Да кто тебя гонит? — слабо бормочет Зюнька.
…А майор Лыков удовлетворенно крякает, когда в окнах на втором этаже выключается свет. Он набивает номер на своей мобиле, ухмыляясь:
— Степан Иваныч! Это Лыков. Докладываю. Сначала орали. Вообще-то сильно… А теперь? Теперь свет выключили…
Степан в пижаме сидит в постели с мобильником в руках. Серафима сидит тут же, в их спальне, перед трюмо, накладывает ночной крем на лицо.
— Свет выключили? Это хорошо… Можешь больше там не торчать…
Степан Иваныч надевает очки и с каким-то странным интересом рассматривает что-то мурлыкающую под нос женщину.
— Ну ты у меня и умница по постелям, Сима. Все как ты просчитала.
— Не первый год замужем, Степа.
— Думаешь, уломает она его?
— А то нет? Он только с виду мужик, а так — теля молочное. Ритка его испортила. Что мамочка решит — так и будет. Да ему и все равно, по-моему, Ирка или еще кто… Привык мутер в рот смотреть — его теперь любая захомутает… Лишь бы не самому решать.
— Что-то мне все это, Серафима, не очень. Кажется, нахлебаемся мы еще с этой Ираидкой…
— Не боись. Взбрыкнет — стреножу.
Серафима перебирает на трельяже флакончики с духами, выбрав, душится за ушами.
— Слушай, у тебя что? Духи новые…
— Это все Кыська. «Мама! У тебя духи вульгарные…» Ничего себе вульгарные… Триста баксов пузырь. «Весь мир возвращается к классике!» «Шанель» приволокла, засранка. А тебе что? Что-то не так?
— Все, что ты делаешь, мне всегда — «так»…
А я сплю.
И это моя последняя спокойная ночь на месяцы и годы вперед.
Мне даже ничего худого не снится.
Спит Л. Ю. Туманская. Она же Басаргина.
И не знает еще, кто и чем ее завтра разбудит!

Глава шестая
«К БОЮ, МАДАМ! К БОЮ!»

Еще до рассвета Гаша услала меня в Плетениху за свежей домашней сметаной. Но денег на бензин для «фиатика» не дала. Пришлось пилить на ее древнем велосипеде.
Муж Агриппины Ивановны, дядя Ефим, в деревне меня уже ждал. Сидел возле погреба, дымил «Беломором» над бидончиком литра на три. Гаша на него спихнула все хозяйство, он и пас их двух коровок, и доил, и молоко прогонял через ручной сепаратор.
Сметана у них была классная, плотная, пахучая и чуть-чуть коричневатая от лесных трав.
Гришка с Гашиной выпечкой, булочками и прочим, наворачивал ее безотказно. Зато и мордочка у него после Москвы была упруго-смуглая, с румянчиком. Агриппина Ивановна в этом плане нас с ним гоняла — никаких «сникерсов», чупа-чупсов и даже мороженого, всего того, что она брезгливо называла одним словом «хымия».
Я угостила дядю Ефима хорошей сигаретой, мы немножко потрепались насчет лекарств — у него закончился аспирин, потом он приторочил к багажнику корзину со свежей морковкой (тоже без «хымии»), я приспособила на руль бидончик со сметаной и покатила назад. В город.
Ехала не по проселку, а по тропе над Волгой.
Утро было потрясное. После потопа мутные воды в реке очистились, на мелкоте под берегом в прозрачности просматривались белый песок и гривки камней, волосатые водоросли, поблескивала, кормясь, рыбья мелочь.
Отдыхающих в палатках я почти не видела. Как всегда к осени, серьезные туристы уже сворачивались, потому как на дальнее путешествие уже лета не хватит, а на ближнее — и ближе к Сомову на плесах места хватало.
В одном заливчике на якорях стоял классный катер, белый, остроносый, с широкой кормой и каютными надстройками. Импортный. На палубе какой-то мужчина с животиком, в плавках и бандане, делал зарядку. Мне почему-то показалось, что это Кочет, но расстояние было большое, и я решила, что ошибаюсь: какого черта вечно занятому «вице» под нашим Сомовом на Волге делать?
К дому я решила ехать не через центр, а через слободу. Там дорога немощеная, велик по плотно убитой травянистой улице летит птичкой…
И вот тут впервые увидела это.
Какие-то два пенсионера с ведерком клея и рулоном плакатов клеили на срубе слободского колодца яркий плакат.
Я подъехала посмотреть — и обалдела!
На плакате был изображен Зиновий Семеныч Щеколдин, то есть Зюнька, сам на себя не очень похожий, в алой косоворотке «а-ля рюс» с перламутровыми пуговичками, которые он сроду не носил, с державным выражением на физии. Вглядывался из-под ладошки в голубые речные дали, где рисовались золотые ладьи с полосатыми парусами и контур атомной подводной лодки.
Зюнька здорово смахивал на Илью Муромца с известного полотна. Только без бороды, блондинистого и молодого.
Из надписи явствовало, что передо мной имеет быть «ваш кандидат» в мэры города Сомова. А громадные литеры «Волгу — волжанам!» свидетельствовали о том, что никаких иноземцев и тем более иноверцев Щеколдин З. С. в город Сомов не допустит…
Старички меня почему-то почти испугались, засуетились и рванули рысью вдоль заборов.
С одной стороны, я испытала как бы облегчение. Раз Зюньку толкают в градоначальники, значит, перестанут пропихивать меня.
С другой стороны, это явление меня озадачило — как ни крути, а Зиновий был тоже Щеколдин.
Щеколдин, сын Щеколдиной…
Однако, подумав, я решила, что, используя свое личное влияние на З. С. Щеколдина, пустив в ход все свое личное обаяние, а также памятуя о том, что у нас с Зюнькой как-никак, а общее дите, которое он мне доверил как для выращивания, так и для воспитания, я сумею нацелить Зиновия на честное исполнение гражданского долга, скурвиться ему не дам и вообще буду сама помогать ему в его предприятиях, верно и честно…
Предприятия будут тоже несомненно честными.
Когда я въехала на дедово подворье, Агриппина Ивановна, влезши своими ножищами-тумбочками на табурет, развешивала на веревке бельишко из таза.
— Гаш, — давясь смехом, сказала я ей. — А чего я сейчас видела! Такой плакатище величиной с простыню… Нашего Зюньку — в мэры! Ну совсем обалдели. А где Гришка? Спит еще, что ли?
Гаша пробурчала невнятно:
— Так как раз папаша этот на своем мотоциклете и приезжал… Только что. Забрал его…
— Покатать, что ли? Вообще-то Зюнька Гришуню учит. Для мужика будущего это совсем неплохо. Но не сейчас же… Кандидат!
Гаша наконец обернулась ко мне, и я обмерла.
Лица на ней не было. Просто какая-то дрожащая мелко-серая квашня вместо личика, обильно смоченная слезами. Губищи в кровь искусаны.
— А, елки-ежики! — завопила она отчаянно. — И зачем я эту стирку затеяла? И тебя не было. И не знала я ничего! Не знала! Пока соседка не прибежала… Сказать…
— Что — сказать? Да не молчи ты!
— Ирка в городе. При них она опять. Горохова. С Зиновием. Их уже на базаре видели! Ну теперь выходит и с Гришей. Я этого гада спрашиваю. А он молчит, молчит он. Тварюга бесхребетная. И все мимо смотрит!
Небо на меня рухнуло.
То есть не небо, конечно.
Это земля фуганула с гулом в небеса.
Это ее из-под меня выдернуло.
Велик упал набок, и на траву поползла сметана из бидончика.
— А, черт… Сметана накрылась… Прости… — нелепо сказала я, поднявшись и держась за ступеньку крыльца.
А Гаша орет куда-то:
— Эй, жандарм! Ты где там?
Из сада выплывает майор Лыков с милицейской фуражкой, наполненной яблоками, яблоко же с хрустом и грызет. И огрызается, правда, без особой обиды:
— А вот за «жандарма» схлопочешь у меня, Гаша… — На меня он как бы и смотреть боится. Но, кажется, обращается явно ко мне: — Эх, миляга. Я же тебя просил, Лизавета, дуй отсюда. Ну не будет тебе тут жизни. Не так — так этак. Она меня слышит, Агриппина Ивановна?
У меня в ушах сплошной гул, я почти слов не различаю.
— Слышит — не слышит… Мели, Емеля…
— Значит так, Лизавета. Лично я против тебя ничего не имею, но обязан официально предупредить: сиди тихо, не возникай. И никаких даже намеков на скандал. Ты меня слышишь?
— Да не мотай ты ей душу-то…
— У них семья, так? Зюня — отец, так? Ираида — мать, так? Гаша, помолчи! Мать она, в законе! Парень — чей ребенок? Ихний… Ячейки общества… Так что — предупреждаю…
— А что ты нам сделаешь, мент поганый? — шипит как раскаленная сковородка Гашка.
— А все. Мои наручники она еще не забыла. Камера предварительного заключения в ментовке — на месте. Так что малейшая жалоба от них на нее — и за мной не заржавеет. А что у нас такое — дело завести, она тоже знает… И близко к пацану не подходить. Она поняла?
— Я растолкую. Дуй отсюда!
— А яблочки у вас хорошие. Это еще Иннокентий Панкратыч сажал?
— Да уж не ты! Насчет сажать — это у тебя другой профиль!
— Так ведь служу Отечеству!
Лыков, козырнув, плетется к воротам и орет уже оттуда:
— Лизавет! Ты только не обижайся… Лично я против тебя ничего не имею! Ну ни при чем я! Запомни: Лыков Серега — вовсе ни при чем!
…Как-то недавно мне под руку попался дамский журнальчик, который издает в Москве некая Долорес Кирпичникова, она же просто Долли. Я с нею давно не контачу, и вообще по ряду причин мы с нею друг друга терпеть не можем. Но Долли присвоила себе некое право — писать именно обо мне. Живописать деяния некоей Туманской, Басаргиной тож. Такой летописец Пимен в платьях от Юдашкина.
Так вот эта самая Долли в красках расписала, что именно я чувствовала в Сомове в тот сумасшедший август.
По тому, как она описала мое психофизическое состояние, выходило, что я просто не выдержала того, что некая организованная преступная группировка творила с моим родным городом. Как гражданка, воспитанная в лоне высокой морали, выкованная моим дедом на наковальне социальной справедливости, я вполне осознанно подняла себя на беспощадную борьбу за благо людей, за высокую правду, за справедливость…
Этакая помесь незабвенного Павлика Морозова и среднестатистической комсомолки-доброволки, из тех, что всегда готовы быть растерзанными сибирскими медведями и росомахами, героически выкладывая рельсы Байкало-Амурской магистрали, или бесследно исчезнуть, замерзнув во время бурана на целинно-залежных землях в районе Акмолы.
Хотя, как говорил мой мудрый дед: «Сеять надо, Лизка, там, где растет… А где не растет — не сеять…»
Но осатаневшую Долли такая скукота не устраивала.
Так что, по ее словам, я…
Осененная высокими принципами…
Вдохновленная памятью о кристально чистом дедушке…
Опираясь на самые замечательные исторические примеры…
Иногда просто по-партизански…
Иногда даже по душманским рецептам…
Но всегда с открытым и пламенным сердцем…
Сдерживая страстное желание пройти по замученному врагами родному городу, передергивая затвор «калаша»…
Вопреки всем законам, нормам и правилам…
В общем — лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
Вранье все это, бред сивой журналистской кобылки…
У бабы…
То есть у женщины…
Отняли ее ребенка…
И пусть Гришку родила какая-то подзаборная тварь…
Это был мой.
И только мой ребенок.
За которого и убить можно.
С этих минут я знала, что они у меня получат еще те выборы. Не только этот поганец Зюнька. Все они.
Они захотели войны?
Она у них будет!
И хотя уже в тот же вечер Артур Адамыч бодро восклицал в дедовом кабинете — «К бою, мадам! К бою!» и даже «На абордаж!», я была холодна, как выражалась финансовая директриса корпорации «Т» Беллочка Зоркис — «как рыба об лед!».
Выключить сердце…
«И жало мудрыя змеи он в грудь отверстую задвинул…»
Или в пасть?
Впрочем, это было неважно…
Я знала, что теперь не могу, не имею никакого права допустить ни одной ошибки. Произошло то, чего я сама в себе иногда побаивалась. Заурчал и начал прогреваться мой безошибочный мозговой компьютер.
Как уже случалось, когда я спасала своего бывшего Сим-Сима и его полуразрушенную им же корпорацию.
Город Сомов был моим в детстве.
У меня его отобрали.
Задача проста — вернуть его себе.
Значит, он будет моим по новой…
И точка.
В двенадцать сорок я дала телеграмму господину Лазареву А. П.
Я принимала предложение его чиновников.
Без всяких предварительных условий!
В тот же день господин Лазарев А. П. имел рандеву с господином Захаром Кочетом. Хотя последний и не догадывался, что уже самолично успел натворить.
Лазарев А. П. у стенного шкафа меняет лётный комбинезон и прочую вертолетную амуницию на партикулярное платье. Кочет с иронической ухмылкой разглядывает его шлемофон.
— Летал?
— Последние зачеты, с инструктором. Ощущение обалденное.
— Грохнешься ты когда-нибудь на своей кофемолке.
— Сплюнь через плечо. Извини, я был не прав. Сработала твоя бюрократия. Вон телеграмма на столе…
Кочет разглядывает бланк.
— «Я согласна. Туманская-Басаргина». А почему депеша на твое имя? Предложение ей готовил и отсылал я…
— Значит, я ей больше понравился. Кстати, ей же какие-то суммы положены? На раскрутку…
— Только из городской казны.
— Все равно. Ты проследи, чтобы ее не обделили.
— Об чем речь?
— Слушай, а почему двойная фамилия? С одной стороны, она как бы уже Басаргина, а с другой — все еще Туманская.
— А черт ее знает. Знаешь, как в семьях бывает. Сегодня — «ах ты мерзавец…», а завтра — «сю-сю-сю…».
— А ты когда-нибудь видел этого Туманского? Персона-то не рядовая…
— Было дело. В Ростове… на толковище по зерну. У него элеваторы на юге…
— Ну и как он выглядит? Что за мужик?
— Господи твоя воля. Алешенька, да что это с тобой? Ты что, и впрямь уже на крючке?
— Я говорю, что за человек? Ну не могла же она жить с полным дерьмом?
— Эх, Алексей Палыч… Кто их поймет… Может, для других дерьмо… а для нее конфетка…
— Ну-ка узнай мне: где он сейчас пребывает? может ли меня принять?
— Лешенька-а-а…
— Узнай-узнай… Для дела же, Захарушка, для дела…
Через два часа на территории нашей загородной резиденции приземляется яркий трескучий вертолетик. Кузьма Михайлович Чичерюкин, который уволок Сим-Сима подальше от столичных соблазнов, недоволен — он не понимает, зачем Туманский нужен какому-то занюханному губернаторишке.
Еще через час Сим-Сим и Алексей Палыч развлекаются на стрелковом стенде. Звучит команда «Дай!», в небо взлетают одна за другой две тарелочки и разлетаются, разнесенные мощным дуплетом. Губернатор Лазарев в легком лётном комбинезоне, шнурованных ботинках и бейсболке опускает ружье на позиции. За его спиной стоит обмундированный по-спортивному Туманский с «разломанным» ружьем на весу. Чичерюкин уже пристально наблюдает за Лазаревым, оценивая ситуацию.
— Браво, Алексей Палыч. Вот это глаз! Губернаторский!
— Ваша очередь, Семен Семеныч.
— Не мой день… Мажу!
— Эх, была бы у меня на даче такая установочка, как у вас… Я бы с нее не вылезал.
— Ну, каждому свое. А я смотрел, как вы у меня тут вертолетик сажали, и скулы свело от зависти. Долго летели?
— Минут сорок.
— Прошу…
— Только сок… Со льдом, если можно…
Сим-Сим жестом приглашает его к столику с напитками, возле которого хлопочет Чичерюкин в летнем камуфляже.
— Так о чем это мы? — задумывается Лазарев.
— Да это не мы, Алексей Палыч, это вы. О моей супружнице. Если честно, всего от вас ожидал, но только не такого. Вы ведь на запах денег, инвестиций для ваших областей готовы лететь в любое время хоть на Северный полюс. И я даже возрадовался, потому как давно к вам присматриваюсь… Тут есть одна интересная мыслишка…
— Ознакомьте…
— Да были у меня тут как-то китайцы. Из южных провинций. Предлагают фантастический проект! Огородить где-нибудь в России часть лесов сплошным забором метров в пять высотой и устроить громадный круглогодичный сафари-парк. Животный мир, флора. Ну, для них даже наш снег — экзотика! А у вас ведь лесов — немерено.
— Подумать можно. А как насчет остального?
— Ну, это из области бреда, Алексей Палыч.
— Расшифруйте!
— Да ведь вся эта затея с мэрством моей Лизаветы — не более чем очередной ее бзик. Вы даже не представляете, насколько это опасно. Для нее… Но прежде всего — для вас. Она вам там такого наворотит!
— Ну, пока ничего опасного… тем более для себя, я в Лизавете Юрьевне не увидел.
— А вы… встречались?
— Конечно… И с вами вот… встречаюсь. Должен же я знать, кому, возможно, придется доверить Сомов?
— Господи, ну это уже ни в какие ворота не лезет! Лизавета — градоначальница! Ты слышишь, Кузьма?
— Слышу, слышу.
— Конечно, Алексей Палыч, возможно, вам известно, что мы немного… Повздорили… Но это совершенно ничего не значит. Такое уже бывало. И я ее прощал. Понимаю — она у меня весьма возбудима. Не совсем уравновешенна. Как всякая творческая натура… Я бы сказал, склонна к фантазиям…
— И в чем это выражается?
— Несколько лет назад она изображала народную мстительницу. Такой Робин Гуд в юбке… Пыталась восстановить мировую справедливость… Потом была игра в великую финансистку. Теперь она, кажется, решила посвятить остаток своей жизни служению малой родине и изобразить нечто вроде Маргарет Тэтчер…
— У меня ощущение, что вы говорите о каком-то абсолютно другом человеке. На меня она произвела благоприятное впечатление. Более чем…
— Ну, насчет впечатлений — это у нее и со мной в свое время безошибочно получилось. Это она может. Неужели для вас это такая уж проблема? Отговорить ее. В конце концов послать подальше.
— Вернуть ее в лоно семьи, Семен Семеныч? Я правильно понял?
— А она и так никуда не денется. Только когда? После того как дров там у вас наломает? Ей это надо? Да тормозните вы ее, пока не поздно. Вы же все можете! Ну просто так, по-человечески, пожалейте. Она так молода. Ну соплячка же! Почти что…
— Так это же прекрасно, Семен Семеныч! Я тут давеча один московский банк навестил… Миллиардный… На мировом уровне… Захожу в кабинет… Какие-то пацаны в галстуках и белых рубашках сигают друг через дружку и ржут. Спрашиваю: где управляющий? где старшие?
— Это в Гамма-банке, что ли? — хмуро уточняет Чич.
— Совершенно верно. И тут вылезает вперед такая конопатая фитюлька в очках, почти что школьник, и заявляет: «Я вас жду, господин губернатор!»
— Я могу надеяться, Алексей Палыч?
— Поздно, господин Туманский. Процесс запущен. Лизавета Юрьевна уже дала согласие. И это зафиксировано официально.
— Подумаешь… Это же просто ерунда…
— Совсем нет. Я не имею права вмешиваться. Как говорится, пусть победит сильнейший. Так что примите мои извинения. Пожалуй, мне пора?
— Я провожу… Хоть загляну… в ваш вертолетик… Дорого стоит?
— Ну, для вас? Вряд ли.
Они уходят. Чичерюкин наливает и пьет, невесело усмехаясь.
Возвращается Туманский.
— Что еще он тебе выдал, Сеня?
— Сызнова понес какую-то ахинею про инвестиции.
— Какие там инвестиции! Ну и дурак же ты, Сеня. Я же чекист, хотя и отставной.
— Ты о чем?
— Да начхать ему на твои капиталы! Он же на тебя прилетал посмотреть. Как мужик на мужика. И есть у меня такое ощущение, что очень ты ему не понравился…
— Что ты несешь?
— Если бы… Не знаю, до чего там у Лизаветы дошло с ним… Но вот тебе, Семеныч, кранты! С женушкой.
— Будет день, будут и женушки. Говна-пирога… — брезгливо цедит Сим-Сим.
Они задирают головы на треск движка. Крохотный вертолетик, яркий как фазан, почти вертикально взлетает к солнцу.
Через час Чич, багровый от ярости, орет на охрану у ворот. Туманский опять смылся втихую от него в Москву.
Навстречу жизни…
А я ни о чем этом не знаю. Да если бы и знала — отодвинула бы в сторону. У меня первая серьезная операция на враждебной территории.
Я начинаю бой.

Глава седьмая
ПОДЛЯНКИ

Я не вижу Гришуню уже четвертые сутки.
Когда Зюнька забирал сына, второпях оставил почти всю его одежку. Гаша прогнала все через стиралку, и теперь я аккуратно проглаживаю маечки, трусики, рубашечки и штанишки и складываю их в сумку.
Игрушки я уже собрала.
Агриппина Ивановна не понимает, почему я так спокойна. Я, конечно, вовсе не спокойна, но знать ей это абсолютно незачем.
У меня уже вот тут, на веранде, по вечерам собирается мой добровольный штаб, то есть Нина Васильевна, доктор Лохматов, который искренне считает, что вся моя затея с выборами — абсолютный бред, и примкнул к директрисе скорее из интереса. Ну и Гашка.
Разведка у меня поставлена плохо. Новости в основном приносит Гаша. Я уже знаю, что всеми делами щеколдинцев мощно крутит Серафима, используя собственные колбасные и семейно-административные ресурсы и. о. супруга Степан Иваныча.
Пиарщика Петровского и его ассистентку уже узнают на улицах.
Зюнькина команда заняла цокольный этаж в городском клубе. У них несколько разгонных машин и мотоциклов. В один час почти на всех улицах повисли растяжки с призывами насчет Зиновия.
На площади перед мэрией поставлен цветной картонный Зюнька, такой плоский макет в человеческий рост, на подставке. У макета дежурит фотограф из горателье, с поляроидным аппаратом на треноге.
Аппарат японский, желающие могут щелкнуться вместе с картонным кандидатом и тут же совершенно бесплатно получить снимок в цвете.
Сомов зашевелился. Вернее, его умело растолкали.
Местное радио после смерти Щеколдинихи работало только раз в неделю, по субботам, с программами из местной жизни на тридцать минут.
Теперь они тарабанят из своей студии ежедневно. Шесть раз в сутки. По пятнадцать минут. На веранде у меня висит «вэфовский», еще дедовских времен, карболитовый громкоговоритель. Когда-то в Советской Латвии репродукторы делали классные. Работает он громко и чисто.
Чаще всего стала выступать Ирка Горохова. Читает, конечно, по бумажке то, что ей сочиняют, но голосишко выразительный, она еще в школе на вечерах «Песню о соколе» засаживала…
Но покуда разливается наша местная дикторша, я слушаю внимательно, прикидывая, на чем Горохову можно будет подловить…
Лохматик сказал, что по положению мне тоже дадут повякать.
В общем-то, ловить Ирку не на чем. Пиарщик вовсе не дурак. Все острые углы обходятся ловко и продуманно. Агриппина Ивановна сопит как паровоз на подъеме, но покуда помалкивает.
«Добрый день, город! — подражая «Маяку», выдает дикторша. — Широкий размах приобретает кампания по внеочередным выборам главы городской администрации. Трудящиеся и общественность города называют имена все новых кандидатов. Имя Зиновия Семеновича Щеколдина у всех на слуху. Но сегодня мы пригласили к микрофону не его, а женщину, которая прошла вместе с кандидатом большую часть его хотя и краткого, но нелегкого жизненного пути и готова и впредь делить с молодым энергичным мужем все тяготы общественного договора, который в день выборов заключат народ и мэрия. Прошу вас, Ираида Анатольевна…»
— Ну, блин! — не выдерживает Гаша.
— Тихо… Тихо…
Я слушаю Ираидку и думаю о том, что из нее могла бы выйти приличная драматическая актриса. Дозировка скорби и оптимистических надежд выдерживается точно. Она даже воду из стакана пьет, как товарищ Сталин в июле сорок первого. У Иннокентия Панкратыча даже пластинка где-то сохранилась.
Ираидка выдает с придыханиями и вроде бы трудными паузами:
«Дорогие мои! Сограждане! Вы все знаете о трагической судьбе бывшего мэра нашего города. Сегодня в любом городе России это не почетная должность, а смертельно опасная работа, на которую может решиться только мужественный, уверенный в своих силах и в своих намерениях человек. Именно поэтому я как мать и как жена…»
Когда в очередной раз она зацикливается на этом «как жена и как мать…», Гашка не выдерживает и выдергивает с мясом шнур динамика.
И вопит:
— Жена она, а? Мать она, а?! Ну ни стыда ни совести!! И из какой помойки они ее опять вытащили?!
— Да брось ты, Агриппина Ивановна… — абсолютно невозмутимо замечаю я. — Тут хоть стой, хоть падай… А и жена она, да и мать тоже…
— Во бл…во! Нет, ну что же это за жизнь такая, Лизка?!
— Форма существования белковых тел.
— Чего?!
— Как учили, Гаш. Жизнь есть форма существования белковых тел…
— Ну существуй, существуй. Только не свихнись, как прокурорша Нефедова…
— Не дождутся.
На веранду заглядывает Кыся. В кожаночке с заклепками. В бандане. Бахилах со стальными носками. Все ясно. Сегодня она играет в крутую рокершу.
Раз она здесь, значит, и вся легкая кавалерия с нею…
Я их не звала, но девчонки сползлись сами. Сразу же. В благодарность за дележку женским опытом, что ли?
Гаша сразу же, фыркнув, уносится с веранды. Кыську она не терпит.
— Готово, Лизавета Юрьевна? — вежливо спрашивает девочка.
— Все тут… — заглядываю я в сумку. — Только передай Гришкины шмотки не этой задрыге, а Зиновию.
Кристина долго молчит, глядя в потолок, и потом объявляет:
— Я к ним не пойду.
— Ты же Григорию Зиновьевичу не то троюродная сестра, не то двоюродная тетка… Почему же?
Кыся покрывается багровыми пятнами.
— Потому что все это — сплошная подлянка. И Зюнька. То без презрения и вспомнить ее не мог, а теперь перед этой сучкой хвостом виляет.
— Любовь зла, Кысечка.
— Это у них-то любовь? Это вот так-то? Разве ж вот так — это и есть любовь? Вот такая она, да? Ну тогда ничего я больше в жизни не понимаю!
— Как там Григорий? Плачет?
— Честно? — растерянно мнется девчушка.
— А ты на это и впрямь способна?
— Я сильно постараюсь. Нет, он не плачет, Лизавета Юрьевна. Зюнька его от себя почти что не отпускает. Они же привыкли… вместе.
— А она?
— Ну, обрыдала, облизала… Только ей не до него: она же теперь общественная деятельница. Воспитательницу для Гришки хочет нанять. Ну как бы бонну. Чтобы самой не возиться. А вы очень на нас злитесь?
— За что?
— Ну… Заниматься с нами перестали…
Я смеюсь. Все-таки дурочки они еще зеленые.
— Господи, да я не знаю, на каком свете я теперь живу, Кыся! А что в городе говорят?
— Так ведь про вас только и говорят. Всяко-разно…
— А что именно?
— Ну, сплетничать как-то неприлично…
— Если по чуть-чуть, то можно.
— Ну, что все, что про вас в прессе писали, — сплошное вранье. Ничем вы там, в Москве, не рулили. В общем, миллионами за вас другие распоряжались…
— Что ж, это правда. Почти. Поначалу так и было.
— Я не про поначалу. Что вы все время там были просто как кукла. Ну такая декорация. Которую ваш крутой… ну, этот самый Туманский временно при себе держал. А теперь выпер. Вот и чешут языками. Сплетни!
— Ну насчет выпер — это слишком. Я всегда ухожу сама. Правда, прихожу тоже! — задумываюсь я.
Девчонка по наиву не соображает — это не просто очередная сплетня про меня умело и продуманно вброшена. Это пущена точная пиаровская «волна». Пожалуй, этот Петровский и кого-нибудь из недовольных мною сотрудников корпорации «Т» в Сомов притащит. Мало ли я кого прижимала?
Ладно, оставим это на потом.
— Как насчет сегодняшнего вечера?
— Бу сде! — оживляется она. Глазки аж вспыхивают от удовольствия.
— Твои девы тут?
— А куда они от меня денутся?
— Дома вам не вломят?
— Ха!
— Зови!
Они вваливаются, пересмеиваясь и переталкиваясь, шестеро. Десятый мой десантный батальон. Союзницы. Других у меня пока нету…
Вообще-то я поначалу решила от них избавиться. Турнуть до лучших времен. Ну и вой они мне устроили…
Глупенькие. Для них еще все на свете — игра и приключение.
Во втором часу ночи я с моим взрослым штабом все еще торчу в дедовом кабинете. Потому как жутко со своим кандидатством запаздываю. Даже еще документы не подала на регистрацию.
Доктор Лохматов сидит на стремянке возле полок с дедовыми книгами и воткнулся в какой-то фолиант на немецком. Гаша и Нина Ивановна, шушукаясь, подсчитывают каких-то бабок — пенсионерок из слободы, которые гипотетически могут голоснуть за меня, а я мучаюсь над налоговой декларацией и списком личного имущества, о котором обязана известить как народ по соседству, так и население на окраинах. Плюс избиркомиссию.
— Ну и хрень с этими декларациями, — жалуюсь я. — Кажется, осилила. Вроде ничего не ужулила.
Гаша настораживается:
— Кобылу не забыла? Ну которая на конюшне в летней резиденции у твоего мухомора стоит…
Это она о Сим-Симе.
— Ну не такой уж он мухомор. А вот про Аллилуйю я и точно не вспомнила. А сколько она стоит? Хотя это ж дареная. Подарок! Разве подарки считаются? Тем более лошадь.
— Еще прицепятся. Запиши как корову, — советует Гаша.
— А сколько корова стоит?
— Я в Плетенихе проконсультируюсь, — обещает Агриппина Ивановна. — Но скорей будет на базаре.
Нина Васильевна протирает очки и замечает строго:
— Я бы попросила вас, Лиза, впредь школьниц к нашей избирательной кампании не привлекать. Что-то они у вас разрезвились.
— Да они… как-то сами… Каникулы же…
— Каникулы каникулами. Но могут возникнуть ненужные проблемы с родителями. Тем более что девочки несовершеннолетние..
— Это неправильно, Васильевна. Стратегически! — вдруг возражает ей Гаша.
Лохматов прыскает в кулак на своей стремянке:
— Ну если Агриппина Ивановна до стратегии добралась, тогда пусть недруги наши трепещут!
— Ты зубы не скаль, клистир. Я наших сосулек знаю. Вон, почти что каждая лет с тринадцати уже за собой целый хвост волочет. Хи-хи да ха-ха! И почти что каждый парнишка при ней уже при праве голоса! После восемнадцати. Крутнет она хвостом: «Петя, уважь меня. Иначе мы с тобой в разлуке!» Ну что он, Лизавету бюллетнем не сподобит? Каждый грибок да в нашу корзиночку.
— Ну, Гаша. Снимаю шляпу!
— Ладно, господа генеральные штабисты. Подведем первые итоги. Деньги у нас на мою кампанию есть?
Лохматов свешивает свою плешку сверху:
— Нет.
— Оргтехника?
— Нет.
— Спецы по пиар-раскрутке?
— Нет.
— Пресса?
— Это ты про наш городской брехунок? Так там только про Зюньку. И еще про этого… ихнего подпевалу… из порта. И в типографию нас больше не пустят. Райке Кукушкиной уже шею намылили.
— Значит, нет.
— Потенциальные инвесторы?
— Это кто ж такие? — пугается Гаша.
— Банкиры, торговцы, те, кто деньги в кандидатов вкладывают, — объясняет ей Нина Васильевна.
— А… Это чтобы потом, когда кандидат в начальники вылезет, им назад из казны отслюнил?
— Короче таких нет. Лобби в нынешней мэрии? В смысле хотя бы приличных персон…
— Нет.
— Слушай, доктор, — заводится Гаша. — Что ты все «неткаешь»? Как будто радуешься? Ты с нами? Или без нас?
Лохматов взирает на нас с печалью:
— Просто интересно, любезные мои дамы, на сколько вас хватит?.. Я в том смысле… когда вам все это осточертеет?.. Ну не бывает вот так. Понимаете? Не бывает!
Когда они расползаются по домам и мы с Агриппиной Ивановной провожаем их до ворот, город уже давно спит.
Я покуриваю на улице, и мне тревожно — как там мои девчонки? Кыська? Не вляпались бы в историю…

В сей глухой час горят окна в квартире у Серафимы. Степан Иваныч, заснувший у телика, выключает шипящий ящик, бредет в кухню. Сердитая Серафима считает на калькуляторе и подшивает в папку какие-то квитанции.
— А, ты уже дома. Я вот тебя не дождался. Приспнул. Прости уж. А сколько времени, Серафима?
— Второй час.
— А чего так поздно вернулась-то?
— Пиарщик этот достал. Только успевай ему наличку отслюнивать. Да еще и сама ишачь. Колбасу благотворительно в дом престарелых отперла… Плюс халаты… теплые тапочки. Обслюнявили всю: «Деточка, деточка…»
— Я бы на вашем месте не торопился… — не без скрытой подковырки советует ей муж. — Бабкам стоит выдать только по одной тапке. Вторую — в день выборов! Я этих кочерыжек знаю! Они тапочки на халяву обуют, а голоснут, как всегда, против всех!
— Что-то ты у меня разрезвился. Помог бы лучше!
— Не имею законного права, Сима. Как председатель избирательной комиссии обязан держать полный нейтралитет. Население может голосовать чем угодно. Мозгами, ногами, сердцем. А мое дело — сторона. Пока. А Кыська что? Спит уже?
— Может, и спит. Только неизвестно с кем. Ко мне она и не суется. А от тебя ни в чем ей отказу нет. Это ты ее шалаться отпускаешь. Обожаемый папочка. Знает, лиса, перед кем хвостом вильнуть.
— Что значит вильнуть? Сегодня суббота. В Дубне у ученых дискотека. Да она ж не одна, Сима. С ней ее девчонок целая шарага. Они ж тут от скуки на стенки лезут.
— А там куда лезут? В кусты?
— По себе судишь, что ли? Это тебя сестричка Ритка из-под каждого куста за ноги тащила…
— Не хами, Степа. Обижусь.
— Да пусть потанцует. Куда она денется?
А Кристина и не думает танцевать. На своем скутере она по-ковбойски выносится на площадь перед мэрией.
За ее спиной сидит ее ровесница, Люська-Рыжая, держа на отлете толстую сумку. Кыся, озираясь, делает круг по безлюдной площади вокруг центральной афишной тумбы, заклеенной предвыборными плакатами Зиновия.
Мигает беззвучно желтым светофор, ни для кого. Высится в ночи в стороне над Волгой здоровенный памятник Ленину.
За памятником в темноте укрылся милицейский «жигуль» с погашенными фарами. Возле него стоит, покуривая, сам майор Лыков. За баранкой — Ленчик.
— Во! И эти не спят, — удивляется Ленчик. — И с чего это наши пацанки с вечера бегают, носятся? Как взбесились.
— Не шалят? — лениво осведомляется Серега.
— Нет.
— Значит, не наше дело.
Но все-таки посматривает на моторизованных писюшек не без любопытства.
Кыся тормозит у центральной тумбы, они разом спрыгивают с Рыжей, раскрывают сумку, уже отработанно Кыся выдергивает баллончик с клеем и обильно заливает им прежние плакаты. Люська выдергивает из сумки пачку свежеотпечатанных черно-белых листовок, и они, торопливо, нервно хихикая, начинают обклеивать ими тумбу.
— Что они там лепят, Петрович? — тревожится Ленчик. — Может, хулиганство какое? С наших станется…
— Не преувеличивай, Леня. Это просто листовочки. Вот такие…
Лыков вынимает из кармана свежую листовку и протягивает патрульному. Тот включает фонарик и освещает плохо пропечатанную листовку с моим портретом и слоганом: «Привет всем! Это я!»
— Отпечатано сегодня триста штук в нашей городской типографии. На этом барахле, которое давно пора выкинуть. Райкой Кукушкиной, наборщицей. По срочной просьбе Нины Васильевны Смирновой…
— Директрисы? Я же у нее учился…
— И я учился, и Райка-наборщица тоже. И, между прочим, все оплачено. Баба Гаша утром в скупку Лизкину золотую цепочку сдала… на которой крестик носят. И на шнурочек его нацепила…
— Слушай, Петрович, они же всего Зиновия залепят! Может, шугануть?
Лыков думает очень долго.
Ворочает своими тяжелыми шариками.
Потом вздыхает:
— Не положено…
— Почему?
— Демократия, Леня. Ну ее в жопу. Демократия…
Добром эта дурацкая история с самодеятельными листовками, как и предвидела Нина Васильевна, не кончается.
Утром я обнаруживаю под воротами заплаканную рыжуху Люську, которая мне сообщает, что вернулись они в Кыськину квартиру чайку попить уже под утро. Сидели в кухне, когда к ним ворвалась распатланная, осатаневшая от ярости Серафима и, вопя, начала избивать Кыську.
Лупила, не глядя, по голове, лицу, плечам, по чему попало. Даже ногами. Таскала за волосы, матерясь как грузчик.
Папа Степан вбежал следом, повис на плечах жены, обхватив ее плечи в замок.
— Сима! Сима!!
Оказывается, уже кто-то позвонил Серафиме насчет моих листовок и девочек.
Она отпихнула мужа и выкинула Кыську из кухни.
— Под замок, дрянь!
Рыжая сползла на пол и притихла за холодильником.
— Ну ты зверюга, Серафима… — сказал Степан.
— Заткнись! Вырастили Павлика Морозова. Над нами уже весь город ржет.
— Ну и хрен с ними. Сегодня смеются — завтра забудут.
— Смеются — значит, уже не боятся, дурак! Нас не боятся!
— А ты-то чего забоялась?
— Привыкли дрыхнуть при Ритке! За ее спиной. Все спите. Жируете. Блаженствуете! А мне вас — отмазывай?! А я не Господь Бог! Дождетесь, разбудят…
Серафима, сплюнув, ушла в ванную — морду отмывать.
Люська уже собралась сматываться, когда в кухню заползла Кристина, с черным от синяков лицом, поднялась на ноги, села к столу. Из разбитой губы текло. Отец смочил полотенце над раковиной, стал утирать кровь.
— Ну и оно тебе надо? Что тебе-то не хватает? С чего?!
— Сволочи вы, пап. Все, — убежденно сказала девочка.
В общем, моя Кристинка посажена под замок без права выхода на волю и общения с подружками.
Срок покуда Серафимой не определен.
В полдень мы торжественно выходим в город.
Для моральной поддержки к нам присоединился и Артур Адамыч, в концертном черном сюртуке с аккуратно залатанными локтями. Седую гриву развевает ветерок.
Я возглавляю шествие, держа под мышкой старый дедов портфель с документацией. Слева и справа топают Гаша и Нина Васильевна со своим зонтом-тростью.
Площадь раскалена солнцем, перед салоном красоты напротив мэрии сидят в очереди на ступеньках несколько женщин, обмахиваются газетками. Парикмахерская у нас — обычная стекляшка, где все напросвет, как в аквариуме. Да и окна нараспашку. И хотя завша Эльвира загородилась от улицы горшками с домашними цветами и плющом, с площади все видно.
Эльвира и ее куаферши хором суетятся вокруг кресла, в котором восседает закутанная в покрывало Ираида Горохова.
Для меня все ясно — Ирка уже чует себя хозяйкой города и наслаждается тем, что ее обрабатывают без очереди.
Сквозь стекло я вижу эту стерву хорошо. Да и она меня тоже.
Ей красят волосы под голубой «блонд».
Остальные кресла почтительно пусты. Ираида курит длинную сигарету, сбрасывая пепел в пепельницу, которую держит куаферша помоложе. Вторая одновременно готовит ее ногти к маникюру. Третья взбивает какую-то массу для маски.
Парикмахерши липнут к окнам, разговор явно идет обо мне.
Представляю, что она там несет по моему адресу.
Задастая Эльвира явно делает вид, что не узнает меня.
— Девоньки… Это кто там чапает? Неужто сама Туманская?
— Не отвлекайтесь! — небрежно бросает Ирка.
Мы топаем дальше.
— Делаем снимочек, дамы? — оживляется фотограф возле картонного Зюньки.
— Отвали! — огрызается Гаша.
Зиновий, уже не картонный, а в полной натуре, топчется перед парадным входом в мэрию, над которым свисает триколор. Он в новеньком светлом костюме при галстуке, тоже державной расцветки.
Увидев нас, багровеет, уходит за милицейский «жигуль», в котором, открыв дверцу от жары, сидит и ест сливы из фуражки майор Лыков.
Похоже, что мы совпадаем с визитом на регистрацию со щеколдинскими.
— Сливку хошь, Зюнь? — явно развлекаясь, спрашивает Серега.
— У меня от твоих слив уже оскомина, — бормочет, сосредоточенно завязывая шнурок на новом башмаке, Щеколдин. — Вот черт. Долго она там марафет наводить будет?
— Иди без нее.
— Да нет. Просила, чтобы без нее не начинали…
— На твоем месте я бы поторопился. Здорово, Лизавета. А Зюнька уже с час тут торчит.
Только тут Зиновий как бы впервые замечает меня:
— Здрасте, Лизавета… Юрьевна…
Я его в упор не вижу.
— Лыков! Где тут этот самый… избирком?
— А в кабинете у Федоровны.
— Чего ж так? Вроде не положено.
— Так он все одно пустой… Сливку хошь?
— Не лезь ты к ней. Не видишь, у нас — акт! Торжественный! — фыркает на него брезгливо Гаша.
Давненько я не бывала в кабинете Маргариты Федоровны. Со знаменем города в стояке, гербом Сомова и портретом Щеколдиной с траурной лентой на уголке. Сейчас он приспособлен под избирательную комиссию. То есть перегорожен длинным столом под зеленой скатертью, на котором стоит табличка с надписью «Избирком». За столом сидит официальный Степан Иваныч и две чиновного вида женщины. Степан просматривает бумаги в папке. Из женщин я знаю только сухую тощую даму из БТИ. Ее фамилия, кажется, Котикова.
Я смиренно стою перед столом, сложив ручки и глядя в потолок.
Вдоль стены за моей спиной расположилась на стульях моя напряженная команда.
— Ну что ж, товарищи… — Степан Иваныч заканчивает листать мои бумаги. — Инициативная группа горожан во главе с Ниной Васильевной, выдвинувших кандидатуру Лизаветы Юрьевны, поработала энергично. Проблема судимости по сроку давности и закону об амнистии — снята. Налоговая декларация. Справки о доходах, о наличии имущества заполнены грамотно…
— Ага! Как положено… — поддерживает меня Гаша.
Котикова морщится:
— У меня вопрос. Вы ведь Басаргина. А подаете документы как Туманская. Разве развод еще не случился?
— Отложен, — сообщает Нина Васильевна. — По неявке противоположной стороны. Там тоже справка из суда есть. На всякий случай…
Но такие дамы, как эта самая Котикова, вцепляются как клещи:
— Я бы хотела уточнить ваш социальный статус, Лизавета Юрьевна. Род занятий…
— Безработная… Пока…
— Что означает «пока»?
— Приду сюда… и будем работать, товарищи! — радостно сообщаю я им.
Они молчат очумело. Только переглядываются. Степан Иваныч сдерживает ухмылочку:
— М-да. Ну что, завершаем регистрацию?
Котикова не соглашается:
— Минуточку… Меня интересует одна странная вещь: в анкете отсутствуют фамилия, имя и отчество отца Лизаветы Юрьевны.
— Мне это никогда не мешало жить. Я его просто не знаю. Мама знала, то есть Вероника Иннокентьевна, но не успела мне сообщить. Фамилию мне отдал дед. А отчество — откуда отчество, Гаша?
— Панкратыч вроде Гагарина уважал.
— Странная история… А куда же делась ваша мама?
Она меня изучает, как блоху под микроскопом. И мне абсолютно ясно — да все она про меня знает, просто ковыряет побольнее.
— Некогда ей было, — ворчит Гаша. — Соскочила с поезда — и в родилку, родила — и на поезд!
— У нее были срочные гастроли симфонического оркестра… Оставила меня Агриппине Ивановне на кормление… Уехала…
— О, да! — с гордостью оживляется Артур Адамыч. — Единственная консерваторка из нашего города… По классу флейты… Я ее учил…
— А где же она сейчас? — не унимается эта вобла сушеная.
— Ну, последнюю открытку я получила лет десять назад. Из Грузии. Но, кажется, она звонила деду и из Литвы. Она очень любит выходить замуж. И вам, по-моему, это прекрасно известно. Степан Иваныч, может, хватит полоскать наши семейные трусики?
Степан Иваныч поднимается:
— Ну что ж. Позвольте мне как председателю комиссии…
— Минуточку. Ваша комиссия по закону должна немедленно выплатить мне на избирательные расходы какие-то копейки. Я еще раз спрашиваю: я могу их получить здесь, сейчас?
— Пока потерпите, Лизавета Юрьевна, — сконфуженно чешет репу муж Серафимы. — Город в очень сложном финансовом положении. Маргарита Федоровна оставила ряд проблем. Но в ближайшем же будущем…
— Я поняла. Бабок не будет. А может, вы у меня машину купите, Степан Иваныч? Классная тачка… Я недорого возьму…
— Гражданочка! Здесь не торгуются! — срывается на визг Котикова.
— Ну будет вам… — выходит из-за стола Степан Иваныч с красной книжечкой в руках. — Примите мои официальные поздравления. Позвольте вручить вам удостоверение кандидата на пост главы нашего замечательного города и пожелать вам победы на выборах в честной борьбе!
Я делаю коровьи глаза. Изумляюсь, значит:
— А цветы? Цветы-то? Я же все-таки дама, Степан Иваныч? Это мне, да? Ну вы настоящий мужчина! Вот спасибо!
Женщины балдеют от моей наглости, но Степан Иваныч неожиданно оказывается на высоте. Он снимает со стола роскошный громадный букет в «золотой» фольге, перевитый державной лентой, явно приготовленный для Зиновия, и отдает мне. И даже целует руку.
— Есть претензии?
— Ну что вы? Какие претензии? Мне еще позволено по городу ходить, не спотыкаясь… Уже счастье…
Мы вываливаемся из мэрии, облегченно вздыхая, и нос к носу нарываемся на Ирку, которая перевязывает галстук сопящему Зюньке.
И проходим мимо них как мимо столбов.
Ирка охает потрясенно за моей спиной:
— Нет! Ты… ты видел?! Это же мой… мой букет… Я же его для тебя приготовила! С Москвы тащила! Для тебя!!
В три шага Горохова настигает меня, хватает за шиворот и вопит так, что город Сомов немедленно просыпается от полуденного сна, по крайней мере в районе мэрии:
— Ах ты, гадина! Мало тебе моего сыночка, так ты и тут все мое себе гребешь! Твое это? Твое, да?! Отдай!
Она дергает букет из моих рук.
Я прикидываю, с какой стороны мне ловчее съездить по ее распаленной морде, хлещу сначала слева, потом добавляю справа.
Швыряю растрепанные цветочки ей под копыта.
Горохова бросается к Лыкову, который почему-то влез по задницу под капот своего «жигуля». Зюнька просто сидит на бордюре, уткнувшись лицом в ладони.
Ираида тормошит Лыкова, задыхаясь:
— Ты видел, Лыков?! Нет, ты это видел, Лыков?! А ну оформляй, Лыков! Телесные! Ну что ты на меня пялишься, Лыков?
Серега утирает масляные руки вехоткой и как бы ничего не понимает:
— Ты про что, Ираида? Свечи менять надо. Вот это я вижу. А ты-то про что?
— Завилял? Уже? Ну и сволочь же ты, Лыков! — шепчет Горохова.
— Сливку хошь?

Во второй половине дня Артур Адамыч закладывает в городском ломбарде фамильные золотые часы, карманные, марки «Павел Буре», на потертом ремешке, с фарфоровым циферблатом.
Доктор Лохматов приносит какую-то заначку из своего врачебного содержания, которую он откладывал на турпоездку в Испанию.
Нина Васильевна стыдливо признается, что на сберкнижке давным-давно вольные ветры свистят.
Я прикидываю, что бы можно толкнуть из дедушкиного наследства. Ничего приличного не осталось, кроме лабораторного микроскопа времен Очакова и покоренья Крыма.
Гаша покуда загадочно молчит.
Я пишу Гришкиными красками на большом листе объявление и бодро командую доктору:
— Лохматик! Присобачишь на воротах, когда уходить будешь. Часы приема избирателей по личным вопросам. Ну прямо как у дантиста.
— К дантисту как взвоешь — так и побежишь, — вздыхает Гаша. — А к тебе-то кто пойдет? С чего? Вон даже листовочки наши с заборов Ираидка лично посдирала. Обиделась. Нет, как ты ее цветочками, а?
— Вообще-то санитарки мне говорили, что это было не очень прилично, — фыркает Лохматов.
— Чихать. Еще не то будет… — бодро заявляю я.
— Что будет? Ничего больше не будет, — вздыхает он. — Вы только не обижайтесь, Лизавета. Но ерунда все это. Так не бывает. Главный вопрос всех времен и народов — деньги, деньги и деньги…
Я завожусь и срываю трубку стационарного телефона.
— А… В конце концов. Что я им — подзаборная? Сами меня в это дело втравили. Пусть отстегивают!
Все настороженно следят за тем, как я набираю номер губернаторской канцелярии:
— Алло… Это приемная? С вами говорит… Ах, вы меня уже узнаете по голосу, Аркадий? Пустячок, а приятно… Соедините меня с Алексеем Палычем. Вот как? И… надолго? Да нет… Это мои проблемы…
— Ну и чего? — интересуется Гаша, уже поняв, что дела у меня высшей степени дохлости.
— Губернатор изволили отбыть в Китай. Служебная командировка. Вот мерзавец. Он там себе в Китае. А ты тут сиди и кукуй!
— Ну а если бы и был… — пожимает плечами Лохматов. — Вы думаете, вы у него одна такая на свете? Город выбирает — город и платит!
— Ладно! Что есть, то и есть. Пусть копейки! Господа штабисты! Мы стартуем! Как у нас с листовками? Остались?

Глава восьмая
СТРАСТИ-МОРДАСТИ

Я принимаю стратегическое решение — оповестить трудовое население Сомова о своем существовании немедленно. То есть этой же ночью. Обе электрички вечером приходят из Москвы к полуночи, отстаиваются в тупиках на нашей станции и с интервалами в двадцать минут с шести утра увозят трудоспособных сомовцев пахать в столицу.
После первой расклейки у нас осталось сотни полторы листовок.
Кристина под домашним арестом, но девчонки ее остались. И полыхают жаждой мести и почти молодогвардейским героизмом. Кстати, о чем Нине Васильевне я предпочитаю не сообщать.
Оснастившись клеем и листовками, я вывожу девок на операцию. Мы засели у семафоров и ждем, когда опустевшие составы загонят на отстой.
В вагонах выключают электричество.
Машинисты со своими чемоданчиками отправляются в гостиницу при дистанции пути — отсыпаться. Электрический фонарик есть только у меня.
Мы разжимаем пневматические двери и забираемся в первый состав. В вагонах как в бане, за день на солнце они раскалились, дышать нечем.
Через пять минут мы с макушек до пяток в поту и клею.
Но зато мой светлый лик смотрит со всех стен и окон.
Я обещаю девчонкам роскошное купание в Волге с наших мостков и Гашин кулеш, который она готовит в общем котле на костре прямо в саду. Когда девчонки, хихикая, сигают за мной из последнего обработанного вагона на насыпь, над Сомовым стоит глухая тишина.
Ночь безлунная, вода в Волге чернее туши, и кажется, что прямо в нее сыплются и сыплются, как из сита, с почти осенних небес яркие прочерки падающих звезд.
На всех нападает смехун, девчонки выделывают на песке под нашим обрывом черт-те что, орут песни, кувыркаются, и мы сигаем в воду, простирнув клейкое барахлишко, голышом…
Я и не догадываюсь, что личная «Волга» Кузьмы Михайловича Чичерюкина в эти минуты уже со страшной скоростью приближается по трассе со стороны Москвы к моему родному городу.
Чич гонит как на «Формуле-один».
Рядом с ним дрыхнет в полной отключке незабвенный мой супруг Семен Семеныч Туманский. На пластроне его крахмалки пятна соусов и закусок, по которым можно точно установить меню кабаков, которые он посетил в этот вечер. Светлый пыльник с прожженной сигаретой дыркой на поле тоже изгваздан.
Сим-Сим пытается устроиться поудобнее и глухо стонет.
Чич свистит ему негромко:
— Эй, на полубаке! Не очухался еще?
Туманский приходит в себя, недоуменно озираясь, сильно трет опухшее лицо, будто умывается.
— А… где я был, Кузя?
— Ну, судя по твоему роскошному смокингу, в каком-то шикарном кабаке.
— Угу. А где охрана?
— Ты ее разогнал.
— А куда мы едем?
— Куда приказал, туда и едем.
Сим-Сим надолго задумывается, пытаясь вспомнить.
— А куда я приказал?
— К Лизавете… Куда же еще?
Туманский умолкает надолго.
— Не передумал?
— Черт… Давай добивай меня. Ты что, меня… из кабака изъял?
— Если бы. Ты просто вломился среди ночи в квартиру Элгочки. Напугал нас до смерти.
— Тебя тоже? Не свисти.
— Ну ее. Черт! В самый сон вломился. Кажется, Карловна успела закинуть термос с кофейком. Посмотри там сзади.
Туманский, перегнувшись, извлекает из-под заднего сиденья роскошный термос, отвинчивает серебряную крышку-чашку, наливает кофе и протягивает Кузьме.
— Не узнаешь термосок? — усмехается тот. — Это мне еще Нинель, Нина Викентьевна, на пятилетие моей службы дарила. От вашего, между прочим, общего имени.
— Не помню.
— Сколько тебе было, когда ты у дружка своего, Кена, ее увел? Двадцать? Двадцать пять?
— Я не увел… Нина сама ко мне пришла…
— А ты ни при чем?
— Да нет… Я — при всем…
— Чего же ты теперь хочешь? Ты — у него… Кто-то у тебя… Кстати, почему ты так уверен, что у Лизаветы появилась тебе замена? Помимо губернатора…
— А я… уверен?
— Ты же собираешься кому-то там морду бить.
— Это не смешно, Кузьма. Я… я просто чувствую… понимаешь? Ну не может она столько молчать и не замечать меня. Значит, уже есть он… Есть… Она же женщина… Живая… Даже слишком…
— Ну вот и тебя наконец достало.
— Что ты несешь? Что достало?
— Я давно заметил, Семен. Это как весы… Сотворишь кому-нибудь подлянку… Даже по служебной нужде. Так она все одно к тебе вернется. И долбанет!
— Может, тебе поменять службу? На церковную… У тебя бы проповеди хорошо пошли.
— Завелся? Что ж ты раньше так не заводился, а? Я же тебе предлагал, просил даже — махнем к Лизавете. Ну хотя бы для приличия. Ну хотя бы и как бы не к ней, а к Гришке. Цацки-кубики его закинуть.
— Ну да… У меня больше дел нет, кроме кубиков.
— Ты бы хоть перед собой не вилял, Семен. Все же просто. Как же так? Это же мое! В моей конюшне стояло, из моих рук ело, под моим седлом ходило. И вдруг не просто взбрыкнуло да ушло… Это бы ты еще стерпел. Но — уводят, отбирают! Уже клеймо ставят! На твое! Да еще неизвестно кто! И что я тебя тащу к ней? Зачем?!
— Ты… ты зачем свернул?
— Заправиться надо: бак сухой.
Через час на абсолютно безлюдную площадь у мэрии из боковой улицы выползает «Волга» Чичерюкина. Из нее выбирается, озираясь, Туманский, конспиративно поднимает ворот плаща, надевает темные очки. Оглядывается на Чичерюкина, который неподвижно сидит за баранкой.
— А ты чего расселся, Кузьма?
— Нет, Семен… Нет… Это уж ты сам…
— А где это? Ну, фамильное гнездилище?
— Забыл? Мы же его как-то наблюдали. Издали. Когда там еще эта кошмарная руководящая дама пребывала. Эта самая Щеколдиниха еще заборов нагородила — прямо гарнизонных.
— И как это Лизавета у них этот фамильный сарай отыграла? Это же я обещал ей, клялся. И не сумел. И тут мне вонзила!
— Короче! Направо. Вон в ту улочку. И ниже, к Волге. Тут все к Волге…
Туманский, в явной неуверенности, медленно уходит от «Волги». Чичерюкин откидывается, надвигает кепарь на нос и собирается подремать.
Когда Сим-Сим добирается до дедова терема, где-то в глубине подворья глухо бухает ритмичная музыка. Слышны неясно смех и голоса. Ворота на подворье закрыты. У ворот горит уличный фонарь. Туманский, недоуменно прислушиваясь, входит из темени в круг света, снимает темные очки, явно медлит, поправляя галстук-бабочку и обмахивая платком лакировки, поскольку он все еще в смокинго-ресторанном наряде. Снимает плащ и вешает его на плечо, потом, подумав, перевешивает на сгиб руки.
Решительно дергает калитку-дверь. Она заперта.
Он нажимает кнопку звонка. Никакого ответа.
Тогда он стучит в ворота.
— Эй, там, на палубе! Есть живые? Госпожа Туманская… Сударыня… Лизавета Юрьевна… Лиза-а-а!!
Не дождавшись ответа, он раздраженно пинает ворота ногой, оглядевшись, уходит в темень. Прямо в кустарники, лопухи и крапивы под оградой.
Чертыхаясь беззвучно, пробирается в темени и зарослях вдоль сплошного деревянного забора, прислушиваясь к становящейся громче музыке, наконец находит узкую щель, заглядывает в нее. Видно плохо, и он опускается на колени. И балдеет:
— Та-а-ак…
У местных нимф тут шабаш.
Между деревьями на бельевой веревке сушатся мокрые после купания трусики, бюсики и купальники девчонок. На траве содрогается в бешеном ритме мощный музыкальный центр. На полянке полыхает костер, над которым висит котел с варевом, а над ним колдует, тоже пританцовывая под музыку, Гаша. А вокруг костра — отчаянно веселый пляс вопящих юных ведьм. Девчонки извиваются, ухватившись за руки, с мокрыми волосами, в венках и набедренных повязках из травы и кувшинок. Но главное — забыв обо всем на свете, в ту ночь отплясываю среди них, хохоча, и я. Тоже с мокрыми распущенными волосами, картинно задрапированная банной простынкой.
Гаша у костра с котлом вскидывает половник:
— Девки! Хлёбово готово!
Ликующий общий визг с воплями встречает это сообщение. Музыка меняется на нечто очень томное и притихает.
Кто-то включает фонарик над головой стоящего на коленях Туманского и освещает его сверху. Это Лыков. Туманский садится и заслоняет глаза от света. Лыков заглядывает в щель.
— Какого черта?! — злится Сим-Сим.
— Неприлично… в вашем возрасте… подзаборно… втихую… за особами… без ничего почти что… подглядывать. И вроде солидный мужчина.
Туманский поднимается и отряхивает грязные коленки платком.
— Вы тоже мужчина.
— Я не мужчина, я сотрудник милиции… при исполнении.
— Ну и что ты тут исполняешь, служба?
— Восемь звонков от соседей… от этого балдежа… документики попрошу.
Сим-Сим фыркает:
— Зачем? Я Туманский.
— Ого! Тот самый?
— Очевидно, тот.
— Тогда извините. Как бы имеете право. А что же это вы тут, вот так вот. А Лизавета Юрьевна там? Вот так вот…
— Слушай… Ну не в службу, а в дружбу… Не видел ты меня… Не было меня здесь… Ну ты же сам мужик… Понимаешь?
— Понимаю.
Туманский, похлопав его по плечу, быстро уходит, почти убегает, проламываясь сквозь заросли и волоча за собой по земле плащ.
— Ну, блин… Да ни хрена я уже не понимаю.
Между прочим, про посещение меня Сим-Симом я ни фига не ведала с полгода. И только потом раскололся Серега Лыков, и кое-что я выковыряла из Кузьмы.
Уже светает, когда сонный Чичерюкин пьет кофе, стоя с термосом в руках близ «Волги», и разглядывает, как, держась слишком прямо, к нему тащит себя помятый, хорошо выпивший Туманский, без «бабочки», в расстегнутой манишке.
— Так… — вздыхает Кузьма. — А где плащ?
— Плащ? А черт его знает. Забыл где-то. Может быть, в буфете… На их вонючем вокзале!
— Свиделись?
— Частично.
— Как это?
— Я ее видел. Она меня нет. И правильно, что «нет»! Слушай, она ликует! Без меня… Она эту свою поганую свободу как хванчкару пьет! Без меня! У нее тут вечный праздник! Без меня! День-ночь — для нее все неважно! Костры горят, музыка играет, нагие девы! Наяды кривоногие… И сатир… с фонариком…
— Какой еще сатир, Сеня?
— Это уже не имеет значения. Здесь для меня все больше не имеет никакого значения.
— Ну и зачем ты гнал меня сюда?
— Не знаю. Поехали!
— Да будет тебе. Ну давай-ка. Хлебни кофейку — и к ней.
— Я не в форме.
— Да она тебя во всех формах видела!
— Нет!
— А по-моему, ты просто струхнул. Боишься услышать от нее «никогда».
— Едем!
— Куда? Протри зенки: дорога занята.
Туманский оборачивается и видит, что по совершенно безлюдной по рассветному утру площади протекает мимо памятника Ленину здоровенное стадо коров, которых гонит пастух на лошади.
— Что это? — тупо взирает Сим-Сим.
— Коровки.
— На бойню?
— На луга… За молочком, Сеня. Для всего трудового народа. Еще держат… В слободках…
Семен Семеныч злорадно хохочет:
— Вот! Вот ее настоящее место! В навозе! Среди коров! И — под сенью Ильича!
Туманский дурашливо салютует памятнику по-пионерски. Чичерюкин отворяет заднюю дверцу и отправляет его отсыпаться на сиденье. Хочет сесть за баранку, но оборачивается на невнятный шум скандала. Это распатланная по-утреннему Горохова поодаль сдирает с тумбы листовки с моим фейсом и топчет их, что-то вопя Зиновию, что стоит у своей «тойоты», поеживаясь от утренней свежести. Зиновий нехотя начинает собирать листовки, кое-где белеющие на площади, из тех, что мы разбросали, возвращаясь со станции.
Кузьма, приглядевшись, поднимает из-под колеса листовку, разглаживает ее и озадаченно рассматривает мой портрет.
Самое идиотское в этом приезде Туманского было то, что он впервые всерьез напугал и заставил пошевеливаться Максимыча. То есть Щеколдина-деда. По известной пословице «Пуганая ворона куста боится». Конечно, на ворону Фрол Максимыч похож не был. Он был похож на потертого филина. Возможно, в нем было нечто даже от Змея Горыныча, что начинала различать даже я.
Но из этой дурацкой истории с Туманским для меня проистекли самые крупные неприятности…
Для майора Лыкова тоже.
С утра дед со своей клюкой уже в отделении у Сереги, то есть у Сергея Петровича.
Непроспавшийся Лыков дует квас из холодильника. Реанимируется. Максимыч не без интереса разглядывает плакат «Их разыскивает милиция» над майорским столом.
…— Кваску хошь, Максимыч?
— Не хошь, Серега, не хошь.
— Напрасно. С хреном… я им в жару только и оттягиваюсь. Я в области на инструктаже был. Там один из наших в Штатах побывал… по обмену. И ты представляешь, там у них на каждого шерифа — кондиционер с поддувом…
— Ты мне кондиционерами мозги не засирай, шериф. Мне достоверно доложено — приезжал этой ночью к своей сучке с Москвы сам Туманский.
— Исключено. Мои нигде его не зафиксировали.
— Мои зафиксировали. Он в гадюшнике на вокзале гульнул. Что-то не так ему подали, так он как начал орать, что наведет тут порядок. Вел себя так… будто уже всему тут хозяин!
— Ну да? Значит, проскочило как-то мимо меня.
— Что-то слишком много мимо тебя последнее время проскакивает… Плохо служишь, шериф. Забыл, кто тебя в школу милиции сопляком проталкивал? Гляди! Мы тебе погоны пришлепали, мы и снимем.
— Да будет тебе!
— Так вот она с чего у нас тут вдруг с Москвы прорезалась? Ну прямо сирота казанская: тихонькая, смирненькая, всеми обиженная… Я-то с самого начала удивился: и чего такой штучке у нас делать? Только вот додумать сразу не мог.
— Теперь додумался?
— Так это же этот московский мешок со своей немереной деньгой нам ее и подкинул… Точно!
— У них же горшок вдребезги. В суде вон дело разводное лежит.
— Так он же — головастый, не нам чета. Они все просчитывают. И в развод они с ним играются не всерьез… нет… А для населения, чтобы на ней печати его бизнеса не было. Чужакам у нас ни хрена не светит! А тут… Ах, я вся ваша, своя, тут рожденная. Ах, я вся такая, всеми брошенная, хотя и знаменитая! Наши дуры о ней только и трещат.
— Да вы ж сами ее приветили: дом, участок, барахло это…
— Ну так хотя бы для видимости показать надо было — у нас тоже совесть есть. Ах, я-то, дурень старый. Мне б сразу понять: не она городишко подгрести под себя собирается — он! корпорация!
— Дед… Дед… По-моему, тебя заносит. На кой хрен мы ихней корпорации нужны? Ну, я понимаю, нефть бы какую нашли. Под ногами. Еще чего ценного… А у нас из месторождений два скотомогильника.
— Дурак ты, Лыков. У нас главное месторождение — наша глухомань. Думаешь, я напрасно сюда тридцать лет назад забрался? К нам и раньше от больших властей никакого интереса… Делай, что хошь… Ну а нынче — сам понимаешь…
— Не очень.
— Балбес. Сейчас настоящие дела только на дистанции от Москвы и делаются. Посадит он на наши головы свою подручную сучку. Ну и где мы будем?
— У тебя же этот… пиар! Такого поналепил! Уже не улицы — сплошное шапито. Не нравится мне он… За те деньжищи, которые он из нас сосет, я бы не только Зюньку, я бы любую гамадрилу в мэры провел! Да и шумно слишком. Нам оно надо?
— А кому надо?
— На верхотуре. Захар приказал, чтобы все было по полной процедуре. Игра по правилам, как нынче положено. Чтобы потом к Зиновию никто не подкопался. Как бы в честной борьбе. А я так думаю: чего развели разлюли? Кто там голоснет, кто нет. Считать-то все одно наш Степан будет.
— Чего ж ты дергаешься?
Дед долго молчит, ковыряя своей палкой затертый коврик.
— Предчувствие, Серега. Вот вроде ничего и не случилось, а уже захрустело что-то… затрещало. Перемена какая-то надвигается. Просрет этот пиар нашего Зиновия: он все высшей математикой занимается, а у нас тут фактически деревенские. Им и таблицы умножения много.
— А собственно, зачем ты ко мне пришел?
— А не упусти ты мне Туманского, когда он сызнова к ней заявится. У меня к нему большие вопросы.
— Так тебя к нему и допустили.
— Меня не допускают… Я сам прихожу…
Максимыч уползает, ткнув палкой в скрипучую дверь. Лыков выволакивает из-под стола четвертинку и доливает в свой квас. И только теперь, когда его никто не слышит, говорит сам себе тоскливо:
— Господи, и когда ты только сдохнешь?
А я не догадываюсь ни о чем еще. Лыков для меня щеколдинский. Значит, гад!
Сим-Сим для меня все еще муж.
Значит, союзник?
А все уже поменялось местами, летит куда-то кувырком к чертовой матери.
Сим-Сима на пути к Москве долбанула жуткая похмелюга. Кузьма добыл для него пивка, скатил «Волгу» к речке, заставил сполоснуться.
Ну и листовочку с моим фейсом сунул.
Для информации.
Так что сидит мой муженек, подсучив штанины и охлаждая белые босые ноги в водах великой русской реки, сидит, сумрачнее самой тоскливой тоски, рассматривает листовочку с моей изувеченной плохой печатью мордой, а Кузьма проветривает салон, распахнув дверцы, выметает веником мусор.
— Изучил? — не без ехидства интересуется Кузьма.
— Я ей покажу — мэрство… От дохлого осла уши она у меня получит!
Мой рвет на кусочки листовку и пускает клочки по воде.
— Почему у тебя?
— Ну если она свихнулась, то у меня-то пока мозги есть! Ты же эту вонючую дыру как рентгеном просветил. Когда мы с этой дикой бабой возились… Щеколдиной… Чей город, Кузя? Кто его крышует?
— Ну они…
— Ну а прокурора этого… Нефедова, кажись, кто внаглую, почти публично утопил?
— Ну они…
— И с концами… Верно? Это только то, что мы с тобой знаем. А кого там в Волге раки еще доедают? Мрак и туман. Ну и куда она лезет? Во что вляпывается? Что они, ей городишко вот так вот, запросто и отдадут? Да ее там по стенкам сто раз еще до выборов размажут, если ее не тормознуть!
— Так она тебя и послушалась.
— А я ее и спрашивать не собираюсь. Выбью ее к чертовой матери из этой дуроты! Выдерну! Пока не тронули. Ну сама о себе не думает, так кто-то подумать обязан?
— Ну ты прямо спаситель, Сеня, и спасатель. А как насчет коленочек?
— Каких коленочек?
— На которых она к тебе опять приползет… рыдая…
— Ну, чтобы Лизавете зарыдать — это сильно постараться надо! Очень сильно! Ничего. Зарыдает!

А я и так рыдаю.
Ну, почти…
Не выдержала.
Ушмыгнула втихую от Гашки, прошла по берегу к чиновным домам, вылезла в сирени возле Зюнькиного подъезда и присела на корточки так, чтобы меня не засекли.
Гришуньку, кажется, уже сто лет не видела, хотя увели его от меня, если по дням считать, — всего ничего.
У Зюнькиного подъезда суета.
Во дворе стоят милицейский «жигуль» с мигалкой и с Ленькой Митрохиным за рулем, «тойота» Зиновия. Близ них видны любопытные — девица с коляской и древняя старуха. В сопровождении двух важничающих ментов из подъезда выбегает Гришка, за ним выходят надменная Горохова и Зиновий, все садятся в машину.
Я мальчонку и разглядеть не успеваю.
Ему купили новую алую бейсболку с громадным козырьком, и она закрывает все личико. Коленки битые, все в зеленке. Правый гольфик драный — зашить его этой падле некогда…
Включив сирену и мигалку, со двора выезжают «Жигули», за ними «тойота».
А я сижу на корточках в сирени, будто по нужде присела, глаза закрыла, горечь глотаю пополам со слезой. И вздрагиваю от того, что над моей башкой кто-то говорит негромко:
— Тебе что было сказано, Лизавета? Не приближаться!
Лыков, конечно. Только он так ходит, бесшумно, как кот на мягких лапах.
— Да я же… издали, Лыков. Куда это они Гришку моего потащили?
— Встреча с избирателями. В порту.
— Таскают, как мышонка, придурки. Похудел он. Или не очень?
— Топай, топай отсюда.
— Топаю, Лыков! Топаю! — ору я, уже никого не стесняясь.
Серега морщится.
— А ведь говорил же я тебе… Еще когда… Уматывай…

Глава девятая
КВАРТИРАНТКА

В девять тридцать у меня первая встреча с избирателями в красном уголке строителей возле базара.
Я своим штабистам ничего не сказала, девчонкам тоже — боялась завала. На двери кто-то мелом вчера вечером написал объявление про встречу. И больше ни звука.
Так и вышло.
Пришли две полуглухие бабки возраста слоновых черепах, беременная библиотекарша из порта, которая выгуливала себя, и пара пацанов, которые прослышали, что тут будут бесплатно мультики показывать.
Я даже выходить к ним не стала, заглянула, соврала, что встреча переносится, и смоталась на набережную.
Наскребла мелочи на мороженое в вазочке, втиснулась за столик в кафе под полосатым тентом. Здесь же сидела бледная незагорелая женщина моего возраста, коротко стриженная «под солдатика», в длинных шортах и футболке, отрешенно смотрела на песчаный пляж под набережной, где лето в последнем припадке собрало кучу наезжего народа. Там орали и свистели, какие-то парни отчаянно резались в волейбол и заколачивали мячи как гвозди, взлетая над драной сеткой. Бледненькая же девчоночка лет семи аккуратно переплетала косу цвета ржаной соломы и время от времени сосала фанту из бутылки.
Она была очень похожа на мудрую старушку.
Это было семейство москвичек Касаткиных — мама Люда и дочка Маша, о чем я узнала минут через пять.
У них были одинаковые рюкзачки и чемодан с притороченными ластами для плавания.
Мама курила, отгоняя ладонью дым, чтобы он не попадал на девочку.
— Ну и как тебе здесь, Маш? Нравится? — спросила она глуховато.
— Нормально.
— Смотри. А то запрыгнем опять в электричку — и дальше… Как абсолютно свободные девушки.
— А что там будет дальше? Мам?
— Не знаю.
— А тогда зачем дальше, мам?
— Тоже логично. Бросаем якоря?
— Бросаем. А где мы будем жить?
— Объявления на вокзале видела? Кто что сдает…
— А как нас папа здесь найдет?
Мама долго молчала, а потом усмехнулась криво:
— Захочет — найдет.
— Ну да! Он же не знает, что мы здесь. Вот вернется в Москву, домой. А нас и нету.
— Ну… Может быть, хотя бы раз в жизни задумается — почему нас нету…
— А… это ты его наказываешь?
— Пошли-ка крышу искать. Мудрая ты моя…
В общем-то, я зареклась совать нос в чужие проблемы, своих хватает. Но тут что-то меня толкнуло, и я возникла:
— Извините… Я так поняла, что вы квартиру снять собираетесь?
— На пару недель… Пока…
— Давайте ко мне. У меня тут домина… Волга в трех шагах… Пусто, в общем, как в Каракумах. Тихо слишком. А я привыкла, чтобы в доме ребенок. Там и игрушек Гришкиных — навалом, а играть некому. Он… в общем, уехал.
— Сын?
— Частично.
— Частично?
— Да я тебе потом все объясню.
— Сколько платить?
— Не знаю. Да, в общем, это неважно. Ну что, Маша? Потопали?
— Можно.
К вечеру мне уже казалось, что Касаткины у нас живут давно и прочно. Агриппине Ивановне тоже.
Она перестелила для девчонки Гришкину кроватку. И они на пару осваивали его игрушки.
Ну хоть что-то живое и детское — опять в нашем доме!
Людмила ушла в город — осваиваться…
Мы сидели с Ниной Васильевной и Лохматиком в дедовом кабинете, и я не без иронии рассказывала им, как прошла моя первая встреча с избирателями.
Неожиданно с треском разлетается стекло в окне на улицу. На пол падает, крутясь и источая дымок, какой-то граненый шарик величиной с яблоко из черного рифленого металла. Из него торчит короткая медная трубка. В трубке что-то шипит. Сильно завоняло горелой краской.
Я еще ни черта не понимала, но Лохматик с криком «Ложись!» прыгает со своего стула прямо через стол, сбив Нину Васильевну с кресла, и накрывает всем телом, подгребя под себя, эту хреновину. Нина Васильевна сидит на полу, закрыв голову руками.
Некоторое время мы молчим. Слышен только рев уносящегося по улице мотоцикла.
Но ничего не происходит.
Наконец бледный как мел Лохматое садится на полу, выкатывает из-под себя эту хрень и рассматривает гранату. Вынимает записку, которой обернут подкопченный запал.
— Вот черт! Пшикалка… Лимоночка… но учебная. Или самодел какой-то?
Нина Васильевна поднимается, сбив задравшуюся юбку.
— Что там, на бумажечке?
— «Убирайся, сука!» Все… — читает Лохматик.
Только теперь до меня доходит, что нас могли нашинковать в куски. Всех. Прежде всего нашего героического дотторе.
Кажется, впервые до меня доходит, что наш ехидно-нудный Лохматик — настоящий мужик. Я рассматриваю замызганную депешу.
И чувствую, как меня швыряет в какую-то белую дымящуюся ярость.
Это уже вовсе не шуточки.
Следующий сувенир может и рвануть без дураков…
А если бы здесь играл Гришка?
Ну нет. Не на ту нарвались!
— Полагаю, что сука — это я! Ну что ж… Как говорится — с первым приветом! Я пошла!
Меня выносит из дому со сверхзвуковой скоростью…
Штаб щеколдинских устроен в мраморном вестибюле, в общем, в громадном фойе нашего Дворца культуры. Величиной со зрительный зал. Дворец у нас строили во времена архитектурных излишеств, тогда была такая мода: чем меньше город — тем величественнее очаг культуры.
От улицы вестибюль отгораживает стеклянная стена высотой с весь фасад. Пробежка через пол-Сомова привела меня в норму.
Я почти спокойно разглядываю сквозь стекло, что у них там творится. Стены сплошняком в мощных плакатах улыбчивого Зиновия со слоганами: «Дорогу в мэры — молодым!», «Вы меня знаете! Стабильность, семья, здоровье!», патриотическими стягами и лозунгами типа «Волгу — волжанам!», казенными столами и стульями.
Отдельно закреплен большой, подсвеченный софитами фотопортрет Щеколдиной с траурной лентой на уголке.
Оказывается, у них тут время ужина…
На сдвинутых столиках стоят мельхиоровые подносы под колпаками с горячими и холодными кушаньями. Горой высится пухлый свежий лаваш. Много винограда и зелени. Пьют вино из глиняного кувшина с тонким горлом и водку из ведерка со льдом.
Фирменные тарелки мне знакомы.
Все ясно — хитрый Гоги подпитывает здешних леди и джентльменов с кухни своего ресторана «Риони», играет безошибочно, ставит на все номера…
Пиарщик Петровский — весь такой американский! — в ярких подтяжках на клетчатой канадской рубашке, с зеленым прозрачным козырьком над глазами, похож на телеграфиста из старого фильма про Дикий Запад. Виктория подкармливает его кусочками из своей тарелки, Максимыч наворачивает что-то в красных томатах из своей мисочки и, причмокивая, облизывает коротенькие пальцы. Серафима, уже откушав, что-то считает на калькуляторе, покуривая.
Вообще-то они похожи на хорошо попахавших нормальных людей.
Двери в фойе нараспашку, и все они мне хорошо видны и слышны из темени.
— А чахомбили у Гоги не то, — прихлебывая винцо, сообщает старец.
— Чахохбили, папа, — поправляет Серафима.
— Пусть так, доча. Но вот я в Париже трескал чахомбили… с лягушачьими лапками. Вкус — как в раю. А потом узнал… Наша лягва, ростовская… с Дону. Там какие-то дошлые коммерсанты ее отлавливают и в мокром мху французам прямо на самолетах отправляют. Своих шаромыжники уже всех сожрали! Вот я и прикидываю, пиар. А чего наши сомовские лягвы без всякого смыслу все берега заселили и по болотам трещат? Может, разработаешь мне проект? Я тебя в долю возьму. Ты ж только подумай: схватил ее, падлу, за лапку — гони еврик…
— Темны вы, Фрол Максимыч, — благодушно цедит пиарщик. — Во-первых, летом лягушку не ловят: они слишком активны. А вот глубокой осенью эти милые твари залегают на дно водоемов… в зимовальные ямы. Даже друг на дружке. Вот оттуда их откачивают… даже насосами. Ну а во-вторых, в моем контракте участие в ваших дурацких проектах не оговорено.
— А ты бы без контракта? А? По любви и дружбе? Юлик?
Петровский его уже не слушает.
— Серафима Федоровна!
— Аюшки…
— Судя по опросам, наши задумки срабатывают. Сын намерен исправить промахи и ошибки матушки, так сказать, искупить ее грехи, идет своим путем. Главное — отмежевать его от прошлого, отмыть.
— Отмывайте! Чем больше мыла — тем надежнее.
— Но это для пожилых, которые хорошо знали его мать. А мне нужен сверхмощный удар по мозгам молодняка. Я намерен забросить сюда какой-нибудь супермодный ансамбль, от которого и в Москве сопляки тащутся…
— В чем проблема?
— Нужна наличка.
Максимыч настораживается:
— Ну, твою мать… Опять наличка. А за что? Что ты такого сделал, пиар? Плакатики развесил?
— Выключись, пап… У нас гостья… Дорогая даже…
А это я вошла и торчу в дверях, озираясь не без деланного восторга:
— Да. Вот это штаб! Самый расштабной штаб! А вот вы, значит, тот самый знаменитый Петровский?
— Собственно… чем могу быть полезен, Лизавета… Лизавета…
— Юрьевна. Что ж вы так примитивно-то со мной? Замахнулись — так бейте! А пустышки мне в дом подбрасывать постыдились бы…
Я прокатываю гранату по общему столу, Петровский подхватывает, вынимает записку и недоуменно рассматривает ее. И заводится с пол-оборота, вздымаясь почти в бешенстве:
— О господи! Я же просил, предупреждал, умолял. Никакой самодеятельности! У меня репутация, имя, в конце концов. Я никогда не опускался до таких железяк…
— А что особенного? Пошалил кто-то из детишек, — замечает небрежно дед.
— Кто-то?! Виктория, ну и что нам делать? Он же ничего не слышит! Сворачиваемся?
— Скатертью дорожка, пиар.
— Да заткнись ты, пап! Уголовщины испугались, Юлий Леонидыч?
Это уже Симка.
— Уголовщина меня не пугает. Меня пугает идиотизм. Только не делайте, Фрол Максимыч, хотя бы передо мной вид, что вы не имеете к этому кретинизму никакого отношения! Ну кто из ваших подручных додумался?! Или это ваш личный проект?!
— Симка, что он тут разошелся? Ну, случайная случайность…
— Тут же без вас случайно ничего не случается, Фрол Максимыч.
— Вот как выворачивает-то, а? Как перекручивает? Все в говне, а он — в белой рубашке.
— Папа!!
— Ну?
— Что вы при ней тут завелись? Ты иди, Лизавета, иди. Дурота это чья-то… Не наша… Христом Богом клянусь… Это не мы. Папа, разберись! Сейчас же.
— Привет Зюньке… Этот лапоть про эти штучки хоть что-то знает? Или вы без него обходитесь? — кланяюсь я не без издевки в пояс.
Они молчат.
Я ухожу.
И в первый раз за всю мою жизнь в родимом Сомове я неожиданно понимаю: да ведь главный у них всех не этот контрактник со своей дамочкой для служебно-интимного пользования и даже не мощная как бульдозер и почти непробиваемая Серафима.
Хозяин всему — дед Щеколдин.
Он же их всех через губу разглядывает…
Он же их всех в ломаный грош не ставит.
Он же их…
Всех…
Я пытаюсь вспомнить, что мне пытался вякать про деда Зиновий.
Но он особенно не распространялся.
До меня просто не доходило, что это от страха.
Жутко боится любимого дедульку обожаемый внучек.
Похоже, даже Маргарита Федоровна тоже боялась.
Но с чего?!
И на кой хрен этому затертому пенсионеру эти идиотские выборы?
У него и так, кажется, весь город и все сомовские в кулаке.
И, кажется, я тоже…
Хотя никогда не догадывалась об этом.

Бывают люди, которых знаешь день, не больше, а тебе почему-то кажется, что прожила с ними всю свою и бессознательную и сознательную жизнь.
Вот так у меня и с Людмилой получилось. С Касаткиной.
Гаша расщедрилась, отстегнула мне на бензин, и мы всей командой сгоняли в Плетениху, где дядя Ефим с ходу раскочегарил нам всем баньку. С травами, домашним кваском на раскаленную каменку.
Парились все, кроме Машуни. Девчоночка, худенькая, как воробышек, все косточки на просвет, прозрачненькая, с прозрачными же, как громадные аметисты, глазищами, оказывается, астматичка. Без ингалятора и шагу не ступит.
Пока мы ухали, ахали и вопили, хлестали вениками в бане, Ефим сидел на пеньке перед Машуней, позировал.
А она его рисовала в своем альбоме цветными карандашами.
Мы только охнули — супруг Гаши вышел как живой, глазки как у ежика, востренькие, каждый волос в бороденке виден.
Вот черт…
Был бы Гришка при мне — вот ему и подруга, и учитель рисования!
Не меньше…
Вернулись в дедово обиталище за полночь.
Агриппина Ивановна увела Машуню укладывать, а мы с Людой, блаженно разморенные, закутавшись в халаты потеплее, сидим под яблоней в саду, поклевываем из стаканчиков Гашины жидкие радости.
Уже прошлись по нашим жизням как вдоль, так и поперек. У Люды редкий дар — она умеет слушать. И слышать.
И вообще, оказывается, красивая женщина.
Сначала этого не разглядишь, она будто выцветшая. Да и держится всегда будто чуть в стороне. А потом понимаешь — она какая-то акварельная. Лицо тонкое, бледное, с чуть заметными веснушками на переносице, ресничищи как опахала, ржаного цвета, неподкрашенные и такие же аметистовые, даже чуть с фиолетинкой, глазищи.
Агриппина Ивановна, ковыляя, сносит себя с веранды, плывет к нам грузно и сообщает, зевая и крестя рот:
— Угомонилась, принцесса. Попросила только Гришкиного Буратину найти. Где-то в малине забыла.
Гаша шлепает, светя фонариком, в глубину сада.
— Ну все. Есть Гаше кого опять облизывать. Как ее наливочка?
— Звучит.
Мы смакуем по глоточку.
Меня волнует то же самое, что и ее, а ее — что меня, я и спрашиваю осторожненько:
— Ты мне скажи, Люд, если хочешь, конечно. У тебя с твоим полный раздрызг… или так? Бодание?
— Сама не пойму.
— А кто он у тебя?
— Сейчас? Уже не знаю. Был пловец… Ну, тренер по плаванию… Флотский, в общем… Когда флот с Украиной делили, он плюнул на службу. И в Москву…
— И как же он тебя нашел?
— Это я его нашла. Первый раз в жизни собралась на Черное море, а плаваю как топор. Пришла в бассейн, записалась в его группу…
— А потом что было?
Люда, помолчав, пожимает плечами:
— Машка была потом. Я все думаю, из-за чего же мы с ним два дня назад. У тебя так бывало? Как будто не произошло ничего серьезного, а ты понимаешь — произошло все.
— О-го-го!
Она вывязывает свое, сокровенное, неспешно, как будто мулине платочек вышивает, выдергивает не те нитки, подбирает по цвету и, когда все сходится, удовлетворенно вздыхает.
Ну о чем могут говорить две женщины?
Только про них, проклятых…
Я задумываюсь, взвешиваю:
— Думаешь, твой с тобой темнит?
— Не знаю, Лиза. Года два назад все началось. Фирма какая-то дурацкая, куда и позвонить нельзя… Коммерческие тайны. Срывают среди ночи, отправляют в какие-то идиотские командировки. Улетает на три дня, возвращается через месяц. Деньги появились. Я иногда думаю, может, его криминал заловил? Орет ночами, дергается… И знаешь, вот это ощущение, что я его совсем не знаю… Как чужой…
— Ну, уж это ощущение мне слишком хорошо знакомо. Знаешь, подруга, не обижайся, но диагноз тут один — баба! И наверняка где-то там. Куда он улетает. Мой тоже… улетал. А я ночами заснуть не могла.
— Похоже?
— Господи, как подумаю, как он с этой бабой там, на ее швейцарской вилле, кувыркался. Я от ужаса в Москве соплями захлебывалась. Его спасала! А он — там. С этой. Марго! Мадам Монастырская! Потная, рыжая, жирная и с сиськами! Во-о-от… такими! Как тыквы! И зубы… зубы. Она их в стакан на ночь кладет. Точно!
— А ты ее видела?
— Нет…
— Ну ты ненормальная, — смеется Касаткина беззвучно.
— А ты?

Матерь божья!
Я до сих пор проклинаю тот поганый день, когда увидела эту женщину и ее девчонку на набережной!
И зачем я затащила их к себе, в дедов дом?
Все глупость моя несусветная…
Но я ведь даже не догадывалась, что со мной эта чертова жизнь вот-вот еще выкинет…
Хотя уже готовилась для нас с нею бездонная яма, и Фрол Максимович Щеколдин в тот вечер, когда мы трепались в саду, тоже не спал.
Ему было не до сна.
Он высвистел своих отморозков к вагончику своего шиномонтажа на трассе.
Дает им наглядный урок…
Тут в ряд выстроены пять мотоциклов, с яркими шлемами «на рогах», перед которыми покорным строем стоят четверо стриженных наголо полупарней-полуподростков, в камуфле, армейских же шнурованных бахилах, типично-дебильного вида. Они тупо наблюдают за тем, как Максимыч беспощадно метелит своей клюкой серафимовского привратного охранника Чуню. Лицо того уже в крови, он пытается прикрыть голову руками, опускается на колени, поскуливая.
Старик брезгливо бросает перед ним сегодняшнюю гранату.
— Замахиваешься, придурок, так бей всерьез. И когда я прикажу! Ну и чего ты достиг? Она только зубы скалит.
— Я. Я хотел как лучше, дед. Попугать хотел…
— А кто тебе позволил? Я тебя просил об этом, Чугунов?
— Нет.
— Вот именно. Кто тебя от армии отмазал, Чуня?
— Вы.
— Я ведь могу и переиграть. Ты у меня завтра за чеченами бегать будешь… Или они за тобой…
— Не надо.
— Встань! И посмотри на своих придурков.
Чуня поднимается, слизывая кровавую слюну с губы.
— Что видишь?
— Нормальная пятерка.
— Чего они у тебя камуфлу напялили?
— Ну… красиво. Сразу видно, кто есть ху.
— Камуфлу снять… Сколько вам говорить, балбесы, не выделяться. Что вы все как яйца в инкубаторе лысинами светите?
— Ну, это как бы наш знак…
— Я вам дам — знаки! Чтобы мне все в человеческий вид. С волосней. Как все, так и вы. И главное! На моей территории, вот тут, уже лет десять серьезной крови не было. Что вы творите там, куда я вас посылаю, другой разговор. Там вы чужие. Но тут вы для всего населения — свои. И никаких фокусов. Даже ни одна свинья в своем углу, в свою кормушку не гадит…
Щербатый отморозок чешет репу, замечает осторожно:
— Так скучно же.
— Весело будет, когда я скажу. А пока не скажу — лучше меня не удивляйте! Ну а теперь по делу… Днем за этой академической внучкой… присмотреть есть кому. А вот ночь ваша. Если какой-нибудь гость заявится, особенно с московскими номерами, — сразу мне.
— Фрол Максимыч, разреши еще разик обратиться?
— Что? Отстегиваю мало?
— Да нет. Ну чего мы как интеллигенты. Ее сторожить. У меня в гараже ящик бутылок с горючей смесью остался. Помнишь, ты под Кострому в командировку к тому фермеру посылал… Дом у нее тоже деревяшка… сухой. Во будет иллюминация! Пугать так пугать.
Старец в тоске вздымает скорбные очи к небесам:
— Скудеет генофонд в России! Дурак на дураке! От водки, что ли?
— Чего ж сразу — дурак?
— А ты хоть это сообрази: мы же ее на жертвенный костер вознесем! На дровишках, которые ей и подкинем! Она же у нас покруче Джордано Бруно станет! Почти в небесах! В огне и пламенах! Мученица. Униженная и оскорбленная. Не доходит? У нас всегда побеждают обиженные! Ей больше ничего не надо будет, кретин! Сделает она Зюньку! Как бобика! Ни один этот самый сраный пиар не поможет!
А этот самый пиар, то есть Юлий Леонидыч Петровский, в семейных трусах в цветочек лежит в сей час в нашей гостинице, на ковре в генеральском номере, а его Викочка сидит на нем верхом и втирает массажные кремы в его мускулистую подкачанную спинищу.
— Ты чем там недовольна, радость моя? Пыхтишь, как будто я тебя заставляю.
— Что-то не по себе мне, Юлик. Этот мерзкий старикашка. Я думала, пень, он и есть пень… А оказывается, он-то всем здесь и рулит. Все его боятся… Да я его и сама уже боюсь, хотя из него труха сыплется.
— Труху он еще из любого выпустит. Его даже на зонах до сих пор не забывают. Там его и короновали в юные лета. Там он себя из Федора во Фрола переименовал. В память о своем тюремном крестном. А кличка у него — Шило!
— Почему?
— В младые лета служил в чине сержанта в лагере строгого режима… Вертухай, словом…
— Это которые на вышке стоят?
— Вот-вот. Но потом и сам уселся. За помощь и связь с уголовными элементами. Ну а параллельно сапоги тачал комсоставу. Хромовые. Шил, словом, шилом таким. Шило. Простенько, но с намеком…
— Сапожник, значит?
— Этот сапожник из наших с тобой шкур и сегодня такие сапоги сошьет. Своим шилом. Так что ты с ним поосторожнее…
— И ты все это с самого начала знал?!
— У меня свои источники… Но — Захар упросил. Можно сказать слезно.
— А какие могут быть дела у будущего губернатора с этой рухлядью?
— Вот это нас с тобой не касается. Рассматривай все это как партию в шахматы. Мы должны провести в ферзи дебильную пешку. Мы ее проведем! А дальше — гори они все синим огнем!

Через пару дней судьба нас клюнула в темечко.
Но совсем не с той стороны, откуда мы ждали.
Весь день я с Ниной Васильевной и Артуром Адамычем ходила по слободе и призывала трудовой народ голосовать за меня.
Народ реагировал скверно.
Хозяева (в основном — хозяйки) подворий все больше интересовались, помирюсь ли я с моим богачом Туманским и не уговорю ли я его провести в слободу за счет наших семейных миллионов природный газ, потому как дрова и уголь в цене стали кусаться, а Маргарита Федоровна не то деньги, отведенные мэрии на газификацию, заныкала, не то у нее просто руки не дошли по причине безвременной кончины…
Шла самая гнусная торговля — ты нам, Лизавета, синий огонек в каждый дом, а мы тебе — голоса…
Туманно намекалось, что Ираидка Горохова уже водила Зюньку из дома в дом и клятвенно обещалась: «Можете не волноваться. Мы с Зиновием Семенычем немедленно примем соответствующие меры! Некоторые ошибки Маргариты Федоровны будут моим мужем срочно исправлены…»
На «Газели» Серафимы в обе слободы были завезены и розданы бумажные кульки с пряниками и карамелью — для детишек…
Нина Васильевна с утра плохо себя чувствовала, потому как грянула магнитная буря, и она то и дело принимала нитроглицерин.
Артур Адамыч совсем скис, еле ноги волочил, и тетки, грызя семечки, шепотом спорили, помрет он в этом году или дотянет до следующего.
В общем, мне стало ясно, что к моей затее выйти в мэры никто всерьез не относится.
Московская богачка с жиру бесится.
Не иначе…
Ну, перебесится-перемелется — может, и будет мука, а может, и нет. Мотанет от тоски сомовской жизни в столицу по новой, а с кем тогда жить?
С щеколдинскими…
Потому как — какие-никакие, а свои…
К вечеру я сама еле ноги таскала, стояла густая серая жара, как бывает в преддверии осени. В воздухе висела мелкая как пудра водяная взвесь, дождем не проливалась. Но и не рассеивалась…
Когда к одиннадцати вечера я доползла до дому, даже на веранде учуяла запах камфары и еще каких-то лекарств.
В Гришкиной спаленке были разбросаны яркие рисунки Машуни, фломастеры. Во вскрытом чемоданчике Люды был виден набор каких-то импортных лекарств, ампулы, одноразовые шприцы. Оказалось, что уже полдня Машеньку душат перемежающиеся приступы астмы. Измученная Касаткина с провалившимися в черноту глазами стояла над нею на коленях, прижимая ко рту дочери прозрачную маску мощного ингалятора. Растерянная Гаша мочит полотенце в миске и беззвучно плачет.
— Господи… С утра чирикала как птичка, картинки рисовала. Захожу глянуть. А она дышать не может. И ручками так… ручками. Может, перегрелась?
— Да ваш Лохматов все правильно и говорил и делал. Это астма, Лиза, поэтому нам и на юг нельзя… Да и я всю аптеку с собой таскаю…
— Я «скорую» из области вызову.
— Не надо, Лиза, — твердо сказала она. — Ты уж извини. Но что-то я не доверяю здешним эскулапам… Нет, нам немедленно в Москву надо. Ее постоянный врач ведет. И в больнице уже изучили. Машину свою дадите, Лиза? У меня права с собой…
— Без вопросов, Люда. Только с бензином не знаю как…
— Да есть у меня в загашнике… Аж две канистры. Я залилась еще, когда он на два рубля дешевле был, — призналась Гаша.
— Ну, очередной спазм я, кажется, сняла. Кажется… Как бы опять не садануло…
Мы с Гашей забегали как сумасшедшие. Закутали девочку в одеяло, вынесли к машине.
— А ваши вещи, Люд?
— Пригоню назад машину — заберу. Вот не повезло. Мы же у вас и пробыли всего ничего. Ты уж прости…
— О чем ты? Слушай, там в машине куртка моя. Если что, накинь…
Мы бережно укладываем Машуню на заднем сиденье. Целуемся.
— Только ты звони мне. Сразу же.
— А как же…
Гаша крестит в дорогу мой «фиатик».
Машина сдает чуть назад, выбирается из ворот и тут же сворачивает в проулок — тут прямой выход на мост и трассу…
И никто из нас не обращает внимания, что в конце улицы у своего мотоцикла согнулся какой-то стриженный наголо сопляк и усиленно полирует тряпицей надколотую фару.
Я так устала, что даже на улицу не выхожу, и ворота закрывает Агриппина Ивановна.
Господи!
Знать бы мне тогда, что бормочет моторизованный сопляк в свою «трубу»!
— Дед, Лизавета с города на своей тачке линяет! Да нет, Фрол Максимыч, я с вечера тут… Как приказано! Никто к ней не заезжал… Она сама… Только что в сторону моста вырулила… Ладно, провожу…
А на территории агрофирмы Серафимы пригашены все заводские огни. В полутемени мечутся гастарбайтеры, забрасывая в громадную фуру картонные короба с сигаретами.
Рядом с фурой стоит Серафима в рабочем халате и ведет счет коробам, делая пометки в блокноте.
Фрол Максимыч сидит на корточках у проходной и с рук кормит собак, раздумывая. Когда звонит его мобила, он долго утирает руки платком от требухи и вынимает аппаратик.
— Ну? Точно? На Москву пошла? Тогда возвращайся, сынок. Это уже не твоего ума дело.
Старик долго стоит, чертя на песке своей клюкой загогулины, и, вздохнув, решается.
Неспешно натыкивает номер, говорит глухо:
— Карьер? Пашенька? Проснулся, золотой мой? Да, дедушка, дедушка. А подними-ка ты своего родителя. Ничего, раз дедушка просит — он проснется. Данила? Точно, ты? Тогда слушай… Только что из Сомова на Москву ушла одна тачка. Сколько до тебя? Значит, минут через сорок проследует через ваш переезд. Ну да, где-то полпервого ночи. Скоростной «фиат-палио». Цвет желтый. Да будет, будет он. Другого переезда на Москву нету. Номер 013 АР. За рулем женщина. Займись… ею. Нет, моим пацанам я ее не доверю. Только тебе. Прими… ее. По варианту четыре. Нет, никакого леса. И жечь не вздумай. А вот это правильно. Ну, с Богом, Данилушка. У них свой пиар, а у меня свой. Не понял? А и не надо…

Я не знаю точно, как это было.
И где Люду застрелили. Под ухо, прямо за баранкой.
На переезде тормознули?
Или позже?
Уже над Волгой, на том обрыве?
Потом сынок в своих показаниях сказал, что предлагал папаше:
— Пап, может, хоть приемник выдернем?
— Я тебе выдерну!
— Слушай, там же пацанка. По-моему, еще живая.
— Заткнись! Покатили.
«Фиат» медленно прополз к обрыву, пофыркивая мотором. Они помогали ему, толкая сзади.
Он рухнул с высоты в черную ночную воду. Тут была мощная карьерная ямина-промоина, из которой когда-то лет десять сосали строительный песок.
Потом они закуривают.
А мы с Ташей и не знаем ничего.
И еще очень долго не узнаем.
Долго.
Очень.
Пуля-то назначалась мне…
Моя она была.
Та пулька…

Глава десятая
«ВСЮДУ ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ…»

Я всегда пыталась понять, как ведет себя и что чувствует человек, который убил. Или приказал убить. Что, в общем, почти одно и то же.
Это у меня началось еще с первых покушений на Туманского.
Про старца я точно знаю, что наутро он отправился в храм.
Я пару раз наблюдала, как он ходит в нашу церковь.
Отстояв службу, хромает со своей клюкой на выход, не замечая прочих низменных молящихся, возле служки со свечами, иконками и прочим неизменно останавливается, бросает на поднос деньги, вынимая из затертого, как лапоть, бумажника…
Ну и как на этот раз было?
Тоже отслюнил?
Конечно!
— На подаяния скорбным. Убогим тож. Отцу Паисию передай, чтоб зашел ко мне… Насчет колоколов.
— Спаси вас Господь, Фрол Максимыч.
— Сам себя не спасешь — Господь не озаботится. Запиши там… Во здравие… Мое… Всех моих, ныне при мне пребывающих. Симки, Серафимы то есть. Кыськи — Кристины, Зиновия, отпрыска Григория… Гришки… Все своя кровь. Остальных… Ты же знаешь. По тому же списку.
— За упокой будем?
— А как же. Родителей Максима да Пелагею, супругу мою Розу, Маргариту, дочечку нашу незабвенную. Ну, по старому прейскуранту. Добавь только новопреставленную… Лизавету.
— Это которую Лизавету?
— Там разберутся, которую…
Ткнув в небеса перстом, он крестится на иконы и, как и положено, пятясь задом, покидает церковь.
Там я его и вижу.
Как он выходит на паперть, надевает беретик, берет свой неизменный потертый чемоданчик, палку, вскидывает голову и… столбенеет.
Я-то к нему не приглядываюсь поначалу, у меня свои разговор с молодым священником.
А вот он первым и видит, что со стариком Щеколдиным что-то не так.
Тот бочком-бочком, как-то косо, как краб, сходит со ступенек, ловя воздух широко раскрытым ртом, и падает вверх лицом, взирая на небо мутнеющими глазами.
Мы со священником бежим к нему, приседаем.
Кажется, меня он узнает, но не говорит, а мычит и булькает горлом.
Я разбираю странные слова с трудом:
— Кто… же… тебе… ворожит?..
— Фрол Максимыч, вы меня видите? Узнаете? Как вы, а? — Я расстегиваю ворот его застиранной рубашки. — Ну нельзя же так… пугать. Как же мы без вас-то? Без вас никак.
— Про что он?
— Бредит. Только бы опять не отключился. У вас тут телефон есть? «Скорую» вызовите. Зовите Лохматова.
— Уберись…
Фрол Максимыч, собравшись с силами, отталкивает меня. И даже поднимается, пошатываясь. Но хватается за сердце и присаживается на корточки, тупо глядя в землю.
— Ну что вы стоите? Я же сказала «скорую», — ору я на попика.
Днем доктор Лохматов, стоя на подоконнике, заканчивает стеклить выбитое окно, шуруя замазкой. Гаша помогает ему. Я стучу на дедовом «ундервуде».
— Ну и что с этим крокодилом случилось? — злорадничает Гаша. — Чем этот подлюк заболел?
— Для врача крокодилов нет. Все пациенты одинаковы. А в его возрасте есть одна болезнь, Агриппина Ивановна, называется — старость. Хотя к нему это почти не относится: крепкий старикан. Но, похоже, его достал какой-то мощный шок. Как мешком по голове. Я ему вкатил в задницу дозу как на слона. Пусть в палате отоспится.
— Мог бы и не просыпаться. Невелика потеря. А тебя чего в церкву понесло, Лизка?
— Спрашивала, нельзя ли мне у них на паперти прием населения вести. Оказывается, нельзя. Мирское дело. Богу Богово, а мне выкручивайся как можешь. Не мешай. Мне еще штук двадцать под копирку объявлений шлепать.
— Ты что? И впрямь машину продашь? Она молчит чего-то. И не позвонила даже.
— Ну не до нас Людмиле, вот и молчит. Да черт с нею, с машиной. Ничего! Я все продумала. Сделаю я бабки! Подумаешь!
Я даже хохочу, а они уставились на меня обалдело, и я вижу — думают, что я свихнутая уже…
К полудню мой Сим-Сим после очередного загульного взбрыка добирается до своего рабочего места в офисе корпорации «Т». Утро давно прошло, но к нему прибывает сама Белла Львовна Зоркис с алка-зельцером и завтраком на подносе.
— Твой завтрак, Туманский. Я тут кое-что изобразила.
— Почему ты, Белла? А где Карловна? Она ничего… Насобачилась стряпать… На Кузьме!
Входит Чичерюкин, несет большую пачку корреспонденции.
— Ваша почта, сэр.
— Вы что? Опупели? А почему Элга не на месте? Кузя?!
— Не знаю. Я дрыхнул еще. Кто-то позвонил… кажется. Пошел бриться — ее нигде, только записка — чего лопать…
— Черт знает что! — взрывается Туманский. — Когда-нибудь этот бардак на фирме закончится?
— Семен, Семен!
— Да вы не на меня, вы на себя смотрите! Белла Львовна, второе лицо в корпорации, рука моя правая, головка бесценная, мне жратву готовит! Потому что какая-то кухонная Машка заскучала, видите ли! Лизочки нету. Не с кем ей тут языком чесать! Начальник охраны газеточки подает, а? Потому что, видите ли, его бесценная Элгочка просто на работу не явилась! Молчи, Кузьма!
Звонит один из телефонов, Туманский срывает трубку:
— Да, я! Элга? Вы где, черт бы вас. Что? Что?! Ха! Ага! А я что говорил, Кузя? Приползет! Сама приползет! На коленочках! И приползла!
— Кто? — удивляется Чич.
Минут через двадцать караван из «мерса» и джипа врывается во двор нашего дома на проспекте Мира.
Туманский нервничает.
Но орхидеи по дороге успел прихватить.
Пока они бегут к лифту, шепотом спрашивает:
— Как я, Кузя? Слушай, мне бы постричься надо, а?
— Сойдет.
— Видишь, видишь… Чует кошка, чье мясо съела. А я ведь говорил ей. Говорил. Ни хрена она без Москвы не сможет. Без меня… — ликует Сим-Сим.
Минут через пять он уже не ликует.
Нелепо смотрится наша гостиная без штор на окнах, с ковром, поставленным торчком в углу, без стульев. Двери в другие комнаты распахнуты, на одной из створок висит мужской галстук. На полу в ряд выстроены пар двадцать мужских туфель и ботинок. На голом подоконнике лежат штук шесть новых и ношеных мужских шляп. Элга сидит на круглом столе без скатерти, свесив ножки, и курит.
Кузьма чешет затылок.
— М-да…
— Прости, я не хотела беспокоить твой сон. Когда она мне позвонила, я не имела никакого понимания, что она собирается делать.
Из кухни доносится грохот битой посуды.
— Что это?
— По-моему, юбилейный сервиз Симона.
Сим-Сим входит в гостиную, присаживается на корточки у дверей и закуривает, ломая сигареты:
— Ну и что все это значит, Элга?
— Ей понадобился объективный независимый свидетель, Симон, который бы подтвердил, что ничего из принадлежащих лично вам предметов из этой квартиры она не изъяла. Только лично ее имущество, приобретенное некогда на ее, заработанные в корпорации, средства. Она поимела необходимость составить официальную опись, чтобы вы не имели к ней претензий. Здесь все. Взгляните!
Элга вынимает из кармана исписанный листок.
— Карловна, ну хотя бы вот этого — не надо.
— Почему не надо? Хлебать так хлебать. Читай, Элгочка.
— Лизавета Юрьевна полагает, что эта квартира куплена на ваши суммы и ей не принадлежит. Автомобиль ей подарен коллективом корпорации на день рождения, и она вынуждена считать его своим. Она изъяла только предметы ее одеяния. Прежде она оставила здесь почти все. Предъявила претензии на занавеси и шторы, скатерти, постельное белье. Из мебели только стулья. Она их притащила с какой-то распродажи. Все остальное ваше.
— Очень мне нужно это поганое барахло!
— У вас слишком много шляп, Симон. Это почти неприлично.
— Забери. Для Кузьмы.
— Еще чего? Да я шляпу под расстрелом не напялю. Значит, говоришь, все уволокла? Даже с антресолек? И сама таскала?
— Были какие-то сельские мужики. И большой, не очень чистый грузовик. Собственно говоря, я не имела с нею значительного разговора. Оказалось, я была нужна ей всего лишь как… агент с противоположной стороны.
— И она ничего не спрашивала?
— Вы имеете в виду себя, Симон? Нет. Ни одного слова.
— Спрашивала — не спрашивала. Ну некогда было, чего там спрашивать? Только на Лизку это совершенно не похоже. Барахло и она? Дележка эта? Да она с себя последнее снимет и любой бомжихе всучит.
— Я тоже была малоприятственно удивлена, Михайлович. И она это поняла.
— Ну и хрен с нею! Пошли отсюда.
— Да погоди ты. Элга, как она хотя бы выглядит?
— Как всегда! Победоносно, несокрушимо… и опасно. Как торпеда!
А в Сомове под вечер Степан Иваныч вызвал Зюньку на набережную, на конспиративное пиво.
Зиновий снял парадный галстук (я знаю, он их не выносит), добивает пятую кружку.
Степан Иваныч непривычно злобен и странно невесел.
— Так что там с дедом стряслось? Серафима к нему уже бегала?
— Мне не до старикана. Извини, Зиновий, но что-то надо делать с твоей Ираидой.
— Делайте. Мне-то что? А что она еще выкинула?
— Она же ни за что не платит! Красоту наводить — на халяву. В духане своем Гоги уже дал ей отлуп. Так она и в ресторане на вокзале уже наела — будь здоров. И все больше цыплята табака… с ликером. На базаре что видит, то у черноты и берет… за бесплатно.
— Значит, дают.
— Так это как бы уже хозяйке города. «Слюшай, какие деньги, дарагая?» Я, конечно, на Серафимины монеты втихую затыкаю главные дырки, Зюнь. Как бы Иркин негласный финансовый агент… Замыливаю… Но ведь нарвется на скандал… Нарвется. Тебе оно надо?
— А мне, дядя Степан, уже ничего не надо. Вы мне ее нашли, в койку подложили, вот и терпите. Я же терплю.
— Неужто так уж плохо?
— Да нет, почти ничего. Старается… — нехотя признается Зюнька. — Как ни крути, дядя Степан… Она меня распечатала. Первая… она у меня. Такое не забывается. Да и Гришка же…
— Ты смотри! Легка на помине!
В кафе, задыхаясь, врывается Горохова. Ухватив кружку у Зюньки, жадно пьет, отходя от бега.
— Пивком развлекаетесь, да? Под воблочку, да? А эта падла академическая там такой цирк устроила! Все на ушах стоят! А ну-ка, пошли, Зиновий.
— Ни фига! Меня пиарщик так и предупредил! Никаких прямых контактов и дискуссий… с Лизаветой. Тем более на публике!
— Боится, значит, наш Юлик, чтобы она из тебя дурачка не сделала. Правильно боится! Дядя Степан, ну хоть вы заткните ей глотку! Наведите там порядок!
— Где «там»?
А «там» — это на главной площади прямо перед мэрией.
Я выпросила у Нины Васильевны школьный радиоматюгальник для уроков физкультуры и веду прямую трансляцию с борта грузовика.
Сомовские аборигены, которые все еще сбегаются на мои торги, балдеют.
Это мой звездный час.
Грузовик, откинув борта, я с девчонками приспособила под торговую площадку.
На грузовике я разместила большую часть моего московского барахла: вешалки с платьями, шляпами, шубами и прочим. Прямо на асфальте перед грузовиком выставлена посуда, электрочайник, кофеварка, телевизор, музцентр — все высшего класса. С картонками с номерами лотов.
Лоты — это я сама, писая со смеху, придумала.
В толпе перед грузовиком — взволнованные куаферши, Котикова и еще какие-то дамы из избирательной комиссии, молодые мамы с колясками, бабки и конечно же южный человек Гоги, восседающий на двух табуретках, одна его тушу не выдержит. Поодаль толкутся парни, прибежавшие с рынка, кое-кто в нарукавниках и фартуках. За ними у машины «скорой помощи» стоит явно развлекающийся Лохматов в зеленой медробе.
Роль обслуги и манекенок, выходящих на обозрение из-за вешалок, исполняют мои девчонки.
Гаша с кошелем ходит среди публики и, передавая картонки с проданными лотами покупателям, принимает деньги. Артур Адамыч сидит с аккордеоном, на котором исполняет туш по случаю каждой продажи.
На грузовике стою конечно же я, вся красивая и молодая, в драных джинсах, топике, бейсболке, с матюгальником и деревянной киянкой-молотком в руках.
Я ору что есть мочи:
— Леди и джентльмены! Дамы и господа! А также просто товарищи! Павтаррряю! Сервиз почти саксонского фарфора — раз! Сервиз — два! Ну что ты там? Заснул, Гоги?!
— Бэру!
— Сервиз — три! Продано!
Я, как заядлая аукционистка, стучу молотком по ящику. Артур Адамыч играет туш на аккордеоне.
— Агриппина Ивановна, получите деньги с инвестора. Продолжаем наш аукцион! Лот номер девять!
Артур Адамыч играет марш, из-за вешалок выходит Рыжая, но, несмотря на манекенную походку, роскошное вечернее платье с ярлыком «9» несет не на себе, а перед собой, не дыша, на плечиках.
А я выдаю в рупор:
— Платье вечернее, от-кутюр, авторская работа. Надевалось всего два раза. Не Юдашкин, конечно, но, по-моему, звучит. Я его на Кузнецком на выставке лондонской моды себе отобрала. Ну чего вы не телитесь?
— И не жалко, Лизавета? — хихикает какая-то бабка в толпе.
— Жалко, Никитична. А куда денешься?
— Бэру! — Это опять Гоги.
Его заявление вызывает взрыв возмущения среди тружениц салона красоты. Завша Эльвира орет:
— Да что ты, Гоги, все беру и беру! Как будто других нету!
— Спокойно, дамы и господа, спокойно. Что тебе, Эльвира Семеновна?
— А… примерить можно?
— Пройдите… в кустики, Эльвира Семеновна.
Я послала за арестованной мамочкой Кыськой девчоночку Зинку, но покуда ее нету. Мне охота подарить ей кое-что из фирменного барахлишка.
А Зинка топчется под окнами и вопит, добавляя свисту в два пальца:
— Кристина! Кыська-а-а! Кыся-а-а!
Из окна на четвертом этаже вывешивает голову Кыся:
— Ты чего вопишь? Не знаешь, что ли? У меня тут Бастилия, только что без кандалов. На замке я.
— Ой, Кысь, че делается!? Там платье та-а-акое! Вот тут вот все черное-черное. А вот тут вот — красненькое-красненькое! А со спины декольте аж до — «стыдно сказать»! И — разрез! Во — разрез! От бедра! И ниже… И такие рюшечки… рюшечки… И бахрома-а-а… бахрома-а-а-а…
— Ты про что?
— Ну, там Лизавета, а мы все ей помогаем.
— Где — там? А, ладно…
— Эй, ты чего это? Не смей мне!
Зинка, зажав рот, чтобы не кричать, наблюдает за тем, как Кыся, опасно идя вдоль окон, по выступу, добирается до водосточной трубы, седлает ее и спускается вниз. Спрыгивает и садится на попку.
— Цела?
— Слушай, ну ты дебильная… какое же сзади декольте? Декольте всегда спереди! Вот тут…
Через пять минут она уже визжит, обнимая меня.
Аукцион разгорается.
Потому как в ход уже пошли заначкины деньжата, притащенные из домов.
Скоро я вижу, как на площадь вползает Степан Иваныч в своем задрипанном плащике и, оглядевшись, направляется к Сереге Лыкову. Мент стоит у картонного Зюньки и ест груши из свой фуражки.
— Грушечку хошь, Иваныч?
— Ты мне зубы не заговаривай, Лыков! — вздыхает вечный и. о. — Я тебя как официальное лицо спрашиваю: кто ей позволил в запрещенном месте какую-то торговлю открывать?
— Чего ж тут запрещенного, когда тут сдобой с лотков, прессой да эскимо всюду торгуют? И какая ж это торговля, когда эта дурочка все почти что за копейки отдает. Если вникнуть — просто добровольная акция при поддержке местного мирного населения.
— Перегрелся, майор? Какая еще акция?
— Зарабатывание средств в пользу одного из кандидатов… на фоне культурного гуляния отдыхающих. Вон Адамыч пилит, слышишь? И как это у него все получается? И на скрипочке, и на бубне. Ну прямо Бетховен.
— А ну-ка разгони мне всю эту шоблу.
— Так ведь обидятся. У нас таких мероприятий сроду не было! От-кутюр! Кутюр — это кто?
— Ты мне дурочку не валяй, Серега! Что это с тобой?
— Так ведь слух идет, Степан Иваныч. А у нас как? Сегодня на слуху, а завтра в приказе. Вроде бы губернатор новое положение пробил.
— Не слыхал.
— Так ведь недавно испекли. С нового года у нас в области начальников горотделов население выбирать будет. Как бы ихних шерифов. На четыре года. Ну, прокатят меня на вороных те же бабы, что там над тряпками трясутся. И куда я со своим свистком?
— А дед на что?
— А что дед? Он же не фараон, чтобы вечно свою личную пирамиду с собаками сторожить. Сейчас радиация на солнце знаешь какая? Тюк… И в темечко. И исключительно в мужиков преклонного возраста… Так что он правильно у Лешки Лохматова в отдельной палате витаминами омолаживается. Только надолго ли? Какой витамин против глобального потепления климата?
Степан Иваныч, сплюнув, направляется к моему грузовику.
Ну и хрен с ним…
Я опять ору:
— Лот сорок девять! Последний писк мировой моды! Полный комплект под маркой «Звезда Гонолулу»! Безразмерный купальник, пляжное пончо и шляпа! С очками типа «хамелеон»! Прошу!
Адамыч играет марш, на грузовике из-за вешалок выходит Кыська в темных очках, прохаживается манекенно, демонстрируя обалденный обливной купальник, громадную пляжную шляпу и накидушку.
Гоги вздымается как проснувшийся Казбек:
— Бэру!!

Степан Иваныч хрипло орет:
— Кристина-а-а! Твою мать! Домой!!
Кыся растерянно смотрит на меня.
— Работаем, Кыська, работаем. Поорет да заткнется.
— Господи! Сейчас же мамочка обрушится.
— Не обрушится. Она в больнице.
Сумрачный Максимыч в роскошной пижаме, сидя в кресле у больничной кровати, ужинает с подноса. Естественно, весьма небольничным ужином. Нажимая на Гогин шашлычок. Серафима, стоя у окна, ест виноград, отщипывая из кисточки по ягоде.
— Как там с нашим табачком, Сим?
— Шлепают.
— Поляки были?
— Им рано. Немцы были. Сам Гейнц прикатил. «Кэмела» с верблюдиком взяли мало. А «Мальборо» пошло хорошо. Две мерседесовские фуры с прицепами загрузили. Таможню и границу Захар им обеспечивает.
— Раскрутилась наша марка. Германец платил наличкой?
— Ну что ты? На счет в Джерси. Подтверждение по Интернету из банка пришло. Шифром, ясное дело.
— Шашлык у кого брала?
— У Гоги. У кого же еще?
— Говно, а не шашлык. Ну так что там Лизавета вытворяет?
— Доложили уже? Да она там до сих пор… выступает… Нет, ты только подумай… Все с себя сдрючила. Смех просто.
Старец качает лысиной:
— Смех? Смех кончился, Сима. Эта жучка сама себе такой хитрожопый пиар устроила! Нашему лопуху и не снилось. Она сегодня не барахло это, она с себя все свое московское прошлое с кожей публично на виду у всех сдирает. Вот она я… с вами! Своя! Понятная! До печенок…
— Думаешь, она специально?
— А ты считаешь, это просто так? Спектакль с комедией для придурков? Да еще задаром?
— Ну, папа. Кнутов у тебя покуда на всех хватает. Куда стеганешь — туда и пойдут.
— Палка — она завсегда с двумя концами. И как это у нее получается? Вчера и слыхом не слыхали, сегодня уже под каждую крышу забралась. Под твою тоже! А?
Серафима бледнеет:
— Да все казалось, что маленькая еще Кыська. И вот… дождалась. Только клыки торчат. Из-за этой сучки.
— А это, Сим, ты сама виноватая. Сколько раз и Ритка, и я говорили тебе — отправляй Крыську в этот… Кембридж. Ей другая биография назначена!
— Ты лучше скажи — что тебя-то долбануло? С чего все? Я тебя таким с детства не видела.
— Каким — таким?
— Не знаю… Не похожим… Тихий ты какой-то… Слишком… Может, тебя в Москву переправить? Или сюда спецов по медицине позвать?
— Да не надо мне никаких чужих спецов. Вокруг меня тут Колька Лохматое выплясывает. Жмет, чтобы я ему в эту богадельню машину преподнес… За свои… Такой механизм.
— Какой еще механизм?
— Забыл, как называется. Дорогой — жутко! Ну, это такая хреновина. С дыркой. Тебя в нее головой вперед суют — и сразу все видно! Что там у тебя в мозгах творится.
Серафима усмехается, подкрашивая губы:
— Это томограф называется, пап. Это не для нашей дыры. Их и в Москве-то единицы. Ну, я пошла. Завтра загляну!
— Стоп-машина, Сим. К Захару намылилась?
— А ты откуда знаешь?
— Сережки вот эти вот ты всегда надеваешь… когда к Захару. Ну и где он? На острова на своем катере опять втихую пришлепал? Он же всегда там на траверзе баржи с табаком снизу встречает…
— Ну и что?
— Ты поосторожнее с ним, доча. Если что — он нас с тобой с потрохами сдаст. Не задумается.
— А что это такое «если что»? Ты что? Что-то выкинул, пап? О чем даже мы не знаем? Да?
— Иди уж…
— Темнишь, Фрол Максимыч. Ох, как бы я сейчас хотела — головой тебя в этот чертов томограф, чтобы понять, что там за каша у тебя в черепке варится?
— И со Степаном поаккуратней: тихие да смиренные — они самые опасные. Ты вон какие ему рога навесила. Молчит. Молчит. А как боднет?
— Покуда Бог милует. Ты что думаешь, Захар у меня на стороне первый?
Серафима выходит. Максимыч допивает компот и выковыривает из чашки пальцем ягоды, ворча недоуменно:
— Кого же они там ухайдакали? А?
Поздним вечером служебная дама Котикова, покуривая, ждет Степана Иваныча возле их подъезда. И своего дожидается — тот выносит к мусорным бакам ведерко с мусором. Котикова встает.
— Степан Иваныч, я просто обязана… доложить.
— Ну?
— В четвертой протоке на островах Захар Ильич Кочет на своем катере отдыхают. С музыкой…
— Ну и что?
— Так ведь и Серафима ваша там. Вдвоем они. Без никого. Вы хоть и исполняющий обязанности, а главный у нас. Роняется авторитет.
— Да иди ты, Котикова. Вы с Маргаритой его еще не так роняли. На тех же островах…
— Маргарита Федоровна в мужних женах не ходила. Вы бы своей хотя бы для приличия в морду дали.
— Благодарю за службу, мадам! — кривится Кыськин папаша.
Когда за полночь домой возвращается лениво-сытая Серафима, Степан, в футболке и трусах, спит за кухонным столом, положив голову на кулаки. На столе выпивка и закусь. Серафима оглядывает его брезгливо, приподнимает за волосы голову:
— Опять назюзюкался. С чего?
— Сон приснился… жуткий.
— Какой еще сон?
— Как будто я снова на тебе женюсь.
— Спасибо бы хоть сказал. Мы тебя с папулькой голоштанным инженеришкой в порту подобрали. А теперь ты кто? Фигура!
— Красивая ты у меня, Сима.
— Только не лезь ко мне сегодня.
— А главное — единственная.

А у меня в тот вечер настроение — как у маршала Жукова после взятия Берлина!
Я просматриваю за дедовым столом картонки с цифрами лотов, с пометками на обороте, заношу суммы в книгу, считаю деньги, складывая их в старинную шкатулку. Агриппина Ивановна мурлычет, «Авара я-я-ааа. Бродяга я-а-а. Ну я прям как Радж Капур, Лизка…», вертясь перед зеркалом и примеряя индийское сари, которое мне подарили когда-то корпоративные гости-индусы аж из Калькутты. Бело-синее сари идет ей как корове седло, но я помалкиваю.
— А где этот… дотторе? Лохматов?
— А он там чего-то с площади возит на «скорой». Чего не продалось.
— Гаш, а Гоги этот, а? «Бэру!» А эти торгаши с базара? «Давай оптом!» А что там осталось?
— Да ерунда какая-то. Шляпы твои…
— Это точно. Шляпы не пошли. А почему?
— Застеснялись.
А тут и сам Лохматов заносит пяток роскошных шляп в коробках и нечто в пластиковом чехле для одежды.
— А это еще что такое? Не помню.
Я расстегиваю «молнию» на чехле, извлекаю здоровенный парадный смокинг с брюками и прыскаю в кулак:
— Мать моя родина! Это же я прикид Сим-Сима прихватила.
— Кого?!
— Туманского. Ну, история! А, чего там! С него не убудет. Лохматов, прикинь-ка! По-моему, по габаритам — самое то! Дарю!
— Ну, если бы вы, мадам, подарили мне партию стерилизаторов, роторасширителей и языкодержателей, анальгетиков чуток… Иголочек хиругических. Я бы еще подумал. А это?
— Ладно… Пойдет на тряпки!
— Ну, ты и сообразила, Лизка. Совершенно новая вещь. И как раз на моего Ефима. Это ж вся Плетениха в обморок упадет. Он же у меня будет прямо международный джентльмен!
— Только пусть Зорьку и Красулю в смокинге не пасет: молоко пропадет! От нервного потрясения! Ладно, денежка завелась — пора в Москву махнуть. Все железяки для нас закуплю. И будет у нас настоящий штаб! Не хуже, чем у Зюньки! Загружу весь багажник.
— Да где он? Твой багажник? На чем ехать собралась? На собственной заднице?
— А… ну да…
— А в чем дело? — осведомляется Лохматов, заглядывая в шкатулку.
— Да она же одолжила машинку той самой москвичке. Свой автомобиль. И ни слуху ни духу. Обещалась сразу же позвонить. Вот до сих пор и дожидаемся…
— Ну так звякните сами.
— Да я в стиралку кофточку сунула. А там бумажка была с ее квартирным телефоном. Сжевала все машина…
— Ну так фамилия есть? Выйдите на московскую справочную. Дел-то?
— Гаша, а как Людмилина фамилия? Ласточкина? Стрижова? Касаткина? Что-то птичье было…
— Интересно как. Между прочим, на сколько «фиатик» тянет? Штук на десять? В баксах? Может, элементарная кидалка?
— Да брось ты, Лохматик. Мало ли что могло случиться. Нет, она нормальная деваха. Я ей верю.
— Насколько мне известно, Ираиде Анатольевне Гороховой вы тоже верили? Из вашего дома не вылезала. В свое время.
Чего это Лохматик Ирку помянул?
Мне сразу как-то не по себе становится.
Как в яму заглянула…
Я выхожу в сад и закуриваю.
И только теперь понимаю — я все время думаю. Как там при них Гришка? Да и они сами? Как?
А они сами так…
Горохова от нечего делать, скинув халат, примеряет в гостиной прямо на голые сиськи через плечо широкую мэрскую ленту в три державных цвета.
Зиновий вылезает из спальни, зевая, собирает Гришкины игрушки с ковра.
— Чего это ты заголилась?
— А как на картине французской. Про свободу на баррикаде. Ну и как я тебе, Зюнечка? Мне идет мэрская лента?
— Где ты ее нашла? Это от мутер осталось. Сними!
— А может, ты прикинешь? Тебе пойдет!
— Это не прикидывают, Ираида. Это вручают.
— Ну так вручат! Не боись. И будешь ты у меня — мэр! Недельки через три. Лорд-мэр Зиновий Щеколдин! Как в Лондоне! А я буду — леди мэр! Помереть можно! Леди мэр! Уложил наследника?
— Ты хотя бы ему «спокойной ночи» пожелала.
— Пожелаю. Когда он меня перестанет «тетей» звать. Зюнечка, а что это мы опять дома сидим? Махнем в Дубну? В ресторан ученых? Коктейлями побалуемся…
— Отстань, Ираида. Петровский приказал нигде по кабакам не светиться.
Горохова накидывает халат на свои сдобные плечики. Нацеживает рюмочку у серванта.
— Петровский, Петровский, ты только не спишь со своим пиарщиком. Слушай, а вот мутер твоя несравненная. Как же она-то в мэры пролезла? Без всей этой свистопляски?
— Сравнила! Собрали руководство с производств. Парторгов бывших… Сказали — есть указание. Сделать из судьи мэра. Никто и не пикнул! Тогда вообще никто не понимал, что завтра будет. Главное было про свободы поорать и преступления режима…
— Насчет орать — это она умела. По себе знаю. Но небось и на верхах мохнатая лапа была. Кому-то же она отслюнивала. Ну а мне ей только позавидовать можно.
— Да оставь ты ее в покое. Ну нет ее больше… И не будет…
— Я ведь, Зюнька, любя… Почти… Конечно, после того как ее прокурорша лопаткой по башке тюкнула — ей легче. Спите спокойно без снов и забот, дорогой товарищ Щеколдина. А тут сюсюкай с этими бабками да младенцам сопли подтирай. Ну тебе-то самому не противно?
— Ну надо подтирать, Ираида! Надо!
— Кому надо?
— Думаешь, из-за чего весь этот шухер в нашем занюханном Сомове? Мне Юлий Леонидыч по секрету сказал. У нас тут не просто так. А как бы образцово-показательные демократические учения на всю страну!
— Это хорошо. Значит, и обделается наша королева тоже на всю страну! — хохочет Ирка.
В дверь звонят. Зиновий отворяет дверь на лестничную площадку, смотрит недоуменно — на площадке топчутся какие-то бритые наголо сопляки.
Ирка тут же отстраняет Зиновия и вталкивает его в квартиру.
— Это ко мне!
— Что им надо?
— Отвали, Зиновий.
И когда Щеколдин молча уходит, озирает этих придурков.
— Есть дело, пацаны… Денежное…
Наутро мы с Лохматиком отбываем первой электричкой шесть двадцать в столицу. На улице дождь, и в вагоне воняет мокрой одеждой, прелой листвой и табачищем.
Сомовские арбайтеры и мелкие бизнесмены, прущие в столицу, тут же устраиваются досыпать свое. Мы втискиваемся к окну, по которому косо и беззвучно хлещут струи, начинаем разбираться в своих наметках. Под коленкой я держу туго набитую спортсумку, запихала туда все, до копеечки, из того, что настригла со вчерашнего публичного торжища.
Губернатор мой где-то шляется по своим Китаям, помощник сказал, что служебная командировка у него не просто так, а в делегации и им еще ехать в какие-то свободные зоны на юге.
Только теперь я и без всяких Лазаревых обойдусь.
Пусть ему всякие китайки свои узкие глазки строют.
И не вспомнил про меня ни разу. Не икнулось ему там.
Как говорится — и не очень хотелось…
— Черт. В Москве бы дождя не было, — беспокоится Лохматик.
— Слушай сюда. Переговоры с этими бандитами. Ну, ансамблем попсовым… от которого молодежь писает… я беру на себя.
— Они без аванса не приедут.
— Должно хватить. На тебе — визит к бронекатернику. Ну, этому ветерану, который адмирал. Он же наш земляк… Воевал на Волге… Щеколдиниха его фактически из города выжила. Наши стариканы, которые еще живые, нам за него свечку поставят…
— Это понятно. Дальше что?
— Да тут у меня шестнадцать матерей-одиночек с первоклашками. Вот бы к первому сентября — детворе ранцы из «Детского мира», а? С картинками. И тетрадок там, фломастеров… Только это же как бы подкуп будет?
— Подкуп — это когда по подворотням их команда алкашам чекушки с Зюнькиным профилем раздает. А у нас — благородный жест.
— Думаешь? Растяжку уличную заказать, как у Зюньки. Хоть одну… Чтобы не выпендривался. Только они дорогие, жуть… Главное — компьютер. Принтер лазерный бы… Ксерокс помощней… И вот тут еще. Посмотри сам. Хоть что-то можем вычеркнуть?
Мы склоняемся над блокнотами, я краем уха слышу, как лязгает тамбурная дверь, кто-то бежит по проходу, бухая тяжелыми ботинками, мне лупят по башке сзади чем-то тяжелым, тут же глаза заливает каким-то шипучим спреем, который больно слепит, словно в зрачки втыкают гвозди, и я, заорав, с трудом различаю два расплывающихся силуэта в черных спецназовских намордниках, которые исчезают за следующей дверью, перебросив друг дружке мою сумку, выдернутую из-под коленок.
Лохматик почему-то на четвереньках стоит у моих ног и шарит ладонями среди осколков своих раздавленных очков. Из носа его каплет кровь, пачкая разбитые стекла.
— Лохматов! Я ничего не вижу. Не вижу! — ору я.
— Спокойно. У нас же термос. Сейчас я… промою… я чаем…
— Ой, мамочка. Там же денежки-и-и-и…
В вагоне никто и ухом не повел…
Я уже понимаю — это не просто удар под дых.
Это конец.
Через пару часов заплаканная Кыська заходит в мэрию, к отцу. Степан Иваныч в щеколдинском кабинете просматривает какие-то ведомости.
В кабинете маляры подбеливают потолок — к выборам…
— Тебе чего, — удивляется он, — Кысь?
— Пап, это правда, что Туманскую Лизавету в электричке на Москву какие-то отморозки грабанули?
— Уже знаешь?
— Все уже знают. Нашли — кто? Что твой Лыков тебе говорит?
— А он ничего не говорит. Железная дорога — не его епархия. Она уже была у меня. Лохматов приводил…
— Деньги-то хоть какие-то вы ей отстегнете? Кандидатша же!
— Я ей посоветовал в коммерческом банке «Волжанка» кредит попросить. Под залог домостроения…
— Ну что ты ахинею несешь, Степан Иваныч? Никто ей ничего не даст: банком же мамочка крутит. Это они Зюньке дорожку ковриком в этот кабинет к тете Маргарите выстилают?
— Я занят, доченька. Я занят. А как… она?
— А никак. Ей глаза промыли, закапали и сказали — лежать три дня и никого не видеть. А она и так не видит.
А я не просто не вижу.
Я и видеть не хочу.
Агриппина Ивановна только молчит и сопит, сопит и молчит. Меняет мне на глазах марлевые тампоны, пропитанные каким-то дерьмом.
Ночью она куда-то сматывается.
Поутру я поднимаюсь с дивана, промываю щиплющие глаза марганцовкой и ползу в кухню, хоть чаю попить.
И обнаруживаю Гашу, которая сидит на ступеньках крыльца, придерживая подол юбки, в котором что-то держит. Ляжки у нее белые и толстые, без чулок, уже в возрастных венах.
— Ты где была?
— В Плетенихе.
— На кой?
— Вот теперь я точно знаю, сколько нынче стоит корова, Лизка. Считай!
Она высыпает из подола на крыльцо кучу мятых рублевок, стольников и даже пятисотенных. У меня ноги подкашиваются.
— Продала?! Зорьку?
— Красулечку. Она дороже… Свела тут… одним…
— Красулю?! Ну, ты обалдела. Кому?! Ты их хотя бы знаешь?
— Да чтобы я ее в недобрые руки? С Никитичной сторговались. Да ты ж ее знаешь. В слободе!
— Ну, Гашка! Я тебя убью!
Я сгребаю деньги и, содрав с нее косынку, ссыпаю их в узелок.
Меня выносит с подворья, как из пушки…
Прямо как была, босая, в рубашке, я луплю по улице в слободу.
К вечеру Красуля лежит возле нашего крыльца и жует лениво и привычно свою жвачку, шумно вздыхая. Время от времени прихватывая яблочки из таза.
Она у нас действительно красуля, темно-рыжей, почти красной масти, лоснящаяся здоровой шерсткой, с двумя белыми отметинами над бровями на морде, рожищами в метр, с чистым розовым выменем литров на шестнадцать.
Мы, уже осипшие от базара и ругани в слободе, наревевшиеся, сидим на веранде и смотрим, как тускнеющее солнце растекается в малиновом закате над Волгой.
— Я, Лизавета, у нее даже прощения испросила, — вздыхает Гаша. — Гоню ее хворостиной… плачу… а сама ее утешаю… Мол, может, ей еще и памятник поставят, что в Сомове очередного блядства не допустила. Как Минину и Пожарскому. За заслуги! Ну и что мы тут с нею теперь делать будем, Лиз?
— Доить.
— Она тыщами не доится. Что дальше-то? К кому ткнуться-то? Сидим, как полные дуры, без копья. Ни программу твою по почтовым ящикам растыкать. Ни приличных плакатов в красках. Позорище, да и только! Ты хоть этому своему красавцу с вертолетом звонила?
— Они в Шанхае… Они в Гонконге… Они черт знает где! Господи, да и на кой я ему? И вообще, знаешь что, Агриппина Ивановна? А не послать бы нам всю эту фигню к чертовой матери?..
Гашка задумывается, уставившись в небеса.
— Тебе последние ночи ничего особенного не снилось, Лиз?
— Гришка. Он мне все время снится.
— Я не про то. А вот мне давеча приснилось…
— Что?
— Не что, а кто! Человек такой. Лица не видать, как бы в белом тумане… А голос такой мягкий. И говорит он: «Все будет хорошо…»
— Так это у тебя будет. Тебе же снился, не мне…
— Ну, постыдилась бы. Как это мне может быть хорошо, если тебе будет нехорошо? Я думаю, это он имел в виду наши обои кандидатуры. Нет, неспроста сон… неспроста. Это все мухомор твой. Видать, мается без тебя. Болит у него… болит… Забыть небось тебя не может.
— Что-то я тебя не узнаю, Агриппина Ивановна.
— А чего тут узнавать? Небось в койке ему такие кренделя отчубучивала! И что ж, он… про все это подло позабыл? Должна ж у него оставаться как бы память о прошлых ваших радостных днях… И ночах тоже… Бывало же, а?
— Стоп, Гаша! Дальше не надо!
— Может, оно и так. А может, и нет. Слишком уж ты решительная. Раз — и все отрезано! А другие женщины — они как? Понимают — зачем же своего пусть даже бывшего мужа сразу же беспощадно огорчать? Это она знает, что он ей уже до лампочки. А ему зачем знать? Поумней бы…
— Как это?
— Так, знаешь, глаз с печальной поволокой оставить, загадочный намек. Мол, не все потеряно, я вас, возможно, еще и прощу… Вот бы он и доился потихонечку… козел этот! А то сразу! Посуду бить, суд, развод…
— Да я лучше голодной смертью помру. Сдохну! А из его рук куска хлеба не приму!
— Ну, сдохнуть — это каждая дурочка сможет. Ты просто цены себе не знаешь. А у него небось прикопано. Сундучков. Или в швейцарских банках. Они, Лиз, все в швейцарских банках держут.
Я не выдерживаю и начинаю ржать, приобнимая ее за грузные теплые плечи:
— Гашка, как же я тебя люблю.
— Да подожди ты лизаться. Слушай, может, автомобиль твой на продажу через московскую милицию сыскать можно? Номер-то известный. Да и он лялячка такая. Редкий…
— Можно. Только они машины по сто лет ищут. Черт его знает, может быть, у нее с девочкой что-то стряслось, или с самой. У нее, знаешь, с мужем тоже очень «не очень»…
Наша тревога по Людмиле имеет свое продолжение.
Едва выбравшись из больницы, старец отправляется в свой сарайчик шиномонтажа. Тот, что на трассе.
Максимыч, в летнем костюмчике, сидит у вагончика мастерской за деловым столиком под уличным зонтом. Неподалеку стоит здоровенный самосвал с песком. Старший «дорожник» в оранжевом жилете на голое тело и каске, покуривая, стоит перед Максимычем. Младший по-зэковски присел на корточки неподалеку.
— Ты не крути со мной, Фрол, — тяжело и негромко цедит старшой. — Я тебе большое одолжение сделал. Только по старой памяти. Ты ведь тоже меня выручал.
— Так-то оно так… только что-то не так. Ты уверен, что это та самая машина была?
— Я не ошибаюсь. «Фиат-палио»… Желтый… Номер 013 АР. Все как ты сказал. Машина была, баба за баранкой тоже была. Молодая. Все как ты сказал.
— Вы там… из бардачка… документики какие-нибудь… не прихватили? Глебушка?
— Ты что? Очумел? Стану я еще по бардачкам шарить. Ни пылинки не прихватили. Как положено. Чтобы не наследить. Я знак дорожный выставил, посигналил фонарем, что, мол, объезд. Она тормознула, стекло опустила… спросить. Я ей ствол под ухо. Ну, и в мою яму.
— Там глубоко?
— Так который год из Волги песок сосем. Метров тридцать будет, не меньше…
— Мырнуть бы…
— Это ты сам «мыряй». Тачка была? Была. Баба была? Была. Все сделано? Все сделано. Так что давай телись. А то я ведь не посмотрю, что ты коронованный, Шило. Ты меня знаешь. Я сам по себе. Плати! Не задаром же…
— Не заносись. Обижусь…
Старец, опираясь на клюку, нехотя убредает в мастерскую. Парень, озираясь, шепчет:
— Пап, там же еще малявка была…
— Сиди. И помалкивай…

Глава одиннадцатая
МАННА НЕБЕСНАЯ

Среди ночи в темени кабинета меня расталкивает Гаша, глаза квадратные, рубашка до пят, в руках фонарик, волосья дыбом.
— Да проснись ты, Лизка. Проснись. Тсс…
— Что такое? Что такое?
— Да тише ты. Слышишь?
— Чего — «слышишь», Гаш?
— Я даже свет не включила. Сначала вроде бы шур-шур. Вроде к кому-то рядом машина подъехала. Ну подъехала и черт с ней. Может, Остолоповым рыбку браконьеры привезли. Только глаза закрыла. И чую… ходит кто-то… под домом. Шу-шу-шу… да бу-бу-бу…
— Да кому там ходить? Дай поспать.
— Я их спрашиваю. Через дверь, конечно. «Кто тут?» И опять — бу-бу-бу… да шу-шу-шу… И вроде бы как побежало… побежало…
— Да ну тебя! Что там побежало?
Отобрав у Гаши фонарик, влезши в тапочки, я бесстрашно отправляюсь с дивана наружу.
Тишина глухая.
Сад сплошь залит белым сырым туманом.
У крыльца, улегшись у охапки свежего сена, лениво жует теплая корова Красуля.
— Вот тебе все твои «шу-шу-шу» и «бу-бу-бу». Нечего ее было тут привязывать. Могла бы и в гараж поставить…
Гаша отбирает у меня фонарик и светит в сторону.
— Да? А это чего?
Трава некошеная (все руки не доходят!) примята двумя колеями, значит, действительно кто-то открывал ворота и заезжал на подворье.
На траве высится какой-то бугор, аккуратно прикрытый от сырости пленкой. На пленке капли предутренней росы.
Я иду туда.
— Подожди. Может, это тебе бомбу подложили?
— Бомбы так не подкладывают.
Я откидываю мокрую пленку. Под нею аккуратно составлены картонные магазинные ящики и упаковки с этикетками и эмблемами всяких «Сони», «Самсунгов» и прочих электронно-опупительных фирм.
— Телевизеры, что ль? — пятится Гаша. — Может, ворованные? Наворовали и тебе подкинули, Лиз. Сейчас нас Серега Лыков за цугундер и в кепезе.
— Банда организованных преступных женщин во главе с известной рецидивисткой Лизаветой Басаргиной!
— Да помолчи ты! Свети лучше.
Я отдаю ей фонарь, оттаскиваю в сторону одну из громоздких упаковок и, ломая ногти, сдираю скотчи, выкидываю невесомые поролоновые прокладки и упаковки и опрокидываю ящик набок.
В нем черно поблескивает стекло.
В общем, я вылупливаю из упаковок потрясный компьютерный монитор, правда с тыльной горбиной, а не плоско новомодный. На двадцать четыре дюйма.
— Я же и говорю — телевизер! Ни хрена себе! Че это? Гляди, гляди, а это что? Ничего не понимаю. А это?
Я уже добираюсь до компьютерного блока в соседней упаковке. И балдею окончательно.
— Вот это машина. Не иначе как с пентюхом высшего класса…
Агриппина Ивановна уже влезла по задницу в штабель, сопя, что-то там рвет и дергает.
— Ты сюда глянь. Вот эта хрень как назывется? Тяжеленная…
— Ксерокс.
Гаша выволакивает с самого низу небольшую, типа обувной, картонку, тоже в скотче.
— А это легонькое. Открыть?
— Ну?
Гаша открывает коробку, смотрит внутрь и издает странные звуки — с клекотом, смехом, шипением и клацанием зубов — так могла бы радоваться древняя паровая машина на собственной свадьбе.
Я смотрю в картонку. В картонке лежит пачка сотенных рублевых купюр. Сверху незапечатанный конверт. Я вынимаю из него и подношу к фонарику листик с отпечатанными на принтере словами:
«Успехов! Доброжелатель».
— Ну это ж надо! А?! Ну есть еще люди на свете!
— Что-то тут не так, Агриппина Ивановна. Ой, что-то не так. Так не бывает! Особенно со мной… — ошалело всхлипываю я.
Ибо — сбылась мечта идиотки!
И первая мысль — это, конечно, Зюнька!
Благородный наш…
В равной борьбе…
Пусть победит сильнейший — и все такое…
О чем я и сообщаю Гаше.
Та внимательно разглядывает меня и вздыхает:
— Давно вас с дурдома выпустили, Лизавета Юрьевна?
Я хочу тут же собрать девчонок, Кристину позвать, она больше всех за меня болеет, но Гаша тормозит меня:
— На часы глянь. Девке и так из-за нас достается. Молчит только.
А в доме у Кыськи очень довольный собой Степан Иваныч ужинает, как всегда, в кухне. Входит Кыська в ночной рубашке, открывает холодильник и достает минералку.
— А я думаю, и кто тут шурудит… А это ты… Давно с Москвы приехал?
— Только что.
— На чем же? Последняя электричка когда еще пришла.
— Да я… на попутке. Фургончик такой… Грузовой… Доставка товаров…
— А чего ты в Москве делал? Мать даже удивилась, что ты у нее не отпросился.
— Да так… Дожал бухов… Пошуровал по неприкосновенным заначкам в мэрии. Из фонда МЧС. Плакаты хотел купить. Для детворы. По безопасности движения. Первое сентября на носу же. От Лыкова хрен дождешься. В детсаду повесить надо, в школе. Да и на площади неплохо бы…
— А где же плакаты-то?
— А… Не повезло… Раскупили… А Серафима про меня не спрашивала?
— Не-а. Устала с чего-то. Отсыпается.
— Ну пусть отсыпается, пока не разбудили.
— Ты про что пап?
— Да так… Про свое…

А у меня на подворье с утра большой шухер. Агриппина Ивановна с утра жжет на всякий случай в саду упаковки. А я все еще разбираюсь с совершенно непонятными кабелями, шнурами, проводами. Между прочим, неизвестный доброжелатель даже писчей бумаги мне по сиротству подкинул — сорок пачек «4x4».
— Гаш, что делать-то? Компутер от розетки в кабинете зафурычил, а принтер нет. Ну а вот это куда втыкать?
— Вот Артур Адамыч придет… Лохматик… Сами не разберутся, так мужиков позовут. Что ты прыгаешь? Мужики знают, что и куда втыкать.
В ворота въезжает на скутере своем Кыська, Зинка-Рыжая сидит за ее спиной, с футляром каким-то.
Зинка сообщает:
— Мобилу мы купили в универмаге. Только удивились: «Откуда у вас такие деньги? Да почему?» Вот сдача.
Я вынимаю из футлярчика прехорошенький мобильный телефончик.
Кыся успокаивает:
— Все в ажуре. Проплачено. И пищит. Тетя Лиза, а откуда все это роскошное барахло?
— Много будете знать — скоро состаритесь, мокрохвостки. Откуда? Откуда! Господь послал… — крестится Гаша.
— Что еще делать надо? Таскать плоское? Катать круглое?
— Давайте бумагу. На веранде ложьте. Мы на ней портретики Лизаветины печатать будем… с нужными призывами!
— Ага…
Я смотрю вслед моим девчоночкам, и что-то мне не по себе:
— А действительно, Гаш. Откуда? От кого? И почему втихую? Ночью?
— Да от твоего же… мухомора. Сон-то в руку. От кого же еще?
— Не поверю. Нет, не верю.
— А вот это все что? Железяки эти? Даже деньги. Кошка намяукала? В открытую ты б его и близко к себе не подпустила. Ну вот он тебе и темнит. «Неизвестный доброжелатель». Ну некому больше, Лизка, некому.
— Зачем?
— Да, может, он тебе приличную автобиографию обеспечить хочет? Даже без себя! Совесть заговорила. Даже у мужиков такое случается! А там… как повернется. Сегодня — оно все так, а завтра — ничего такого.
— Да не будет у меня с ним никакого завтра! И он это прекрасно знает! Думаешь, я хоть когда-нибудь забуду, как он с этой Марго на ее швейцарской вилле развлекался…
— Ну чего ты все в этой своей болячке ковыряешься? Может, он сам эту свою Марго тысячу раз проклял. Ненормальная ты у меня все-таки. Ну хоть «спасибо» ты ему сказать можешь? Ну он с тобой по-нечеловечески, так ты что? Тоже такая? Ну не хочешь видеть, так вон телефон у тебя теперь шикарный. Скажи три слова. Убудет с тебя?
Я долго раздумываю, потом все-таки натыкиваю знакомый номер на мобильнике.
— Москва? Корпорация «Т»? Коммутатор? Узнала, Сонечка? Да я это… я… Да нет, не собираюсь. Дай-ка мне господина Туманского. Отключил все телефоны? Тогда Элгу Карловну. И эта не может? Ну, позже так позже. Нет, передавать ничего не надо! Да хорошо у меня все! И девчонкам скажи. Все прекрасно! И у вас прекрасно? Какое совпадение! Работают они, Агриппина Ивановна. Неустанно куют как еврики, так и рублики. От тугриков тоже не отказываются.
— Ты зубы-то не скаль. Ну, пересиль себя. Резиденция-то твоя бывшая… с час езды автобусиком. Да и пешочком пройтись — не заржавеешь. Снеси ему хотя бы «спасибо». Ну чего смотришь? Не хочешь в открытую, так у тебя там лошадь стоит на конюшне… И ты как бы к ней пришла. Навестить. Промять там. Сколько ты ее не видела? Аллилуйю свою?
— Да ни за что!! — ору я истошно.
Может быть, я бы еще и не так орала, если бы знала про то, что там творится в Москве и почему корпоративные девахи так и не соединили меня сердобольно ни с моим Сим-Симом, ни с Элгой.
Бардак творится в славной корпорации «Т»! Да еще какой!
Из кабинета Туманского, где слышны дамская ругань и взвизги, пулей вылетает в свою приемную взбешенная Элга. Кузьма за ее столом читает какой-то журнальчик. Карловна шипит на него как рысь, скаля свои прекрасные клыки, и, выдернув журнальчик, отправляет его в угол.
— Хорош начальник охраны! Выгони ее к чертовским матерям!
— Спокойно… Спокойно… Где она?
— Там!! Ты представляешь? Она попробовала мне приказать! Чтобы я несла ее поганые чемоданы! Эт-та шлюха…
— Только спокойно…
Кузьма, ухмыльнувшись, идет в кабинет Туманского. И с ходу спотыкается о кучу чемоданов, наваленных у дверей. Прекрасно-загорелая, мощно оттренированная на корте и в бассейне, гренадерского росточка дама в модном рваном тряпье, типа Золушка до королевского бала, то есть бывшая издательница Маргарита Семеновна Монастырская разглядывает фотопортрет первой жены Туманского, то есть Нины Викентьевны, на стене.
— Ты откуда взялась, Маргуша?
— А… Кузьма. Оттуда. Авикомпания «Люфтганза».
— Ну и что ты тут делаешь?
— Да вот, смотрю. Повесил, значит, Туманскую номер один, стервец. Смотрю и думаю — Нина Викентьевна Туманская… Нинель наша… вечно молодой так и останется. Что значит, прости господи, помереть вовремя. А тут на одних массажистах разориться можно. А где Семен?
— На переговорах в Хаммер-центре. Скоро будет. На кой черт он тебя из твоей Швейцарии вытащил?
— Он не тащил, я сама притащилась. Забыл, что ли? Марго Монастырская приходит без приглашений. Правда, уходит тоже.
— Учуяла, что рядом с Сенькой никого больше нет? Ты же как кошка, всегда унюхивала, кто плохо лежит.
— А он плохо лежит, Кузьма?
— Это уж ты с ним сама разбирайся. Нет, все-таки ничего не соображу. С чего ты? Так безошибочно возникла?
— Да не напрягай последние мозговые извилины… Штирлиц! Все просто. Звонила в этот задрипанный журнальчик… В энциклопедию московских сплетен… К Долорес… Долли! Продлить подписку. Ну она мне и выдала, что эта… новая… Туманская номер два… послала Семена очень далеко! И отбыла на свободу. С чистой совестью. Ей, кажется, не привыкать?
— Ну кто кого и куда послал, дело темное, Марго.
— Да брось ты. Любой женщине и года хватит, чтобы разобраться, что такое Семен. А она с ним сколько отпахала? Да… а что это Элга взбесилась? На стенку полезла… Я такого мата никогда не слышала. А главное, по-латышски… Ни фига не поймешь.
— Из-за чего толковище пошло?
— Да я ей просто сказала, что за себя она может не беспокоиться. На службе, там, в приемной, я ее оставляю. Это же уже почти археологическая традиция. Элга Карловна Станке служит исключительно женам Семен Семеныча Туманского.
— Вон куда ты наметилась, Маргуша!
— Ну а почему бы и нет? Он еще при Нинке со мной втихую крутил. Да и ты бы послушал, что он мне обещал, когда я его на моей вилле под собственной юбкой от здешних киллеров спасала!
— Ну, под твоей юбкой любой мужик что угодно наобещает.
— Господи! Кузьма, да никак ты острить научился? — хохочет Марго. — Где у вас тут кофейная кнопочка? Вот эта? Я жму!
Пару минут спустя входит Элга Карловна с деловым блокнотиком, в упор не видя Монастырскую.
— Ты меня вызывал, Михайлович?
— Кофе, Элга Карловна. Я пью только колумбийский. И без сахара!
— Господин Чичерюкин, мне не кажется? Оказывается, в этом кабинете еще кто-то имееется?
— Имеется! И будет иметься! Не пыли, Карловна! И запомни, салака балтийская, я свободная женщина! А ты кто? Наемница!
— Господин Чичерюкин, передайте, пожалуйста, Симону… Эта особа совершенно аморальна. Она построена из абсолютной лжи. Единственное, на что она способна, — содержать дешевый бордель!
— Ну почему же дешевый?
— Симон должен знать! Или я, или она.
— Ты знаешь, Карловна, мне почему-то кажется, что он предпочтет ее.
— Браво, Кузенька. Этого я тебе никогда не забуду!
Элга, постояв мгновение с закрытыми глазами, выносится прочь.
Когда Кузьма сызнова выбирается в приемную, Карловна выбрасывает из ящиков стола свои вещички.
Брезгливым пинком сбрасывает один из саквояжей Монастырской со стола. Чичерюкин поднимает его и аккуратно ставит на стул.
— Ты! Ты! Негодяйский мерзавец…
— Ну что ты завелась. Ну назвала тебя наемницей. В конце концов я тоже наемник.
— Я всегда считала себя членом этого семейства, господин Чичерюкин. Членом семейства, где эта оккупантка будет еще одной Туманской, я не буду! Никогда! О мой бог! Неужели ты ничего не видишь, Кузьма Михайлович? Здесь уже все другое! Без Лиз!
— Ты преувеличиваешь, Карловна.
— Я?! Да здесь даже запах другой! Все провоняло этим мерзким коньяком, который бесконечно сосет твой обожаемый Симон! И этим гнилым сыром, которым вы бесконечно закусываете. И потом, ты слишком охотно покоряешься его прихотям.
— Друзьям не покоряются. С ними просто дружат.
— Друзьям не платят по ведомости! Сколько он тебе заплатил за ту грязную комбинацию с Кеном? Когда вы его как это… подставили на наркотиках. Это просто неблагородно.
— Какого черта?! Что ты лезешь не в свое дело? У меня от его благородства две дырки в шкуре. Что ты вообще об этом знаешь? Понимаешь что?
— Я уже имею печальное понимание. Тебя уже нет, Кузьма. Есть только он.
— Да что с тобой?
— Не знаю. Я знаю одно: я не имею больше желания бежать в корпорацию на службу. С Лиз каждый день был неожиданный. И вдруг все закончилось. Что-то очень важное. Все! Я ухожу!
— А как же… я?
— У тебя имеется выбор: или я, или они.
— Я Сеньку не брошу.
— Ради бога! Только запомните: дверь моего дома закрыта для вас, господин Чичерюкин.
— Ну да?!
— О да!
— Ну и с приветом. Думаешь, ты одна такая на свете?
— О да! Я есть я! И я одна такая… на свете! И мной ни одна негодяйка управлять не посмеет!
— Рожденная свободной?
— Вот именно. И с гордостью ходить в собачьем ошейнике с медалями за верную службу, как ходите вы, не собираюсь! Свой намордник вы уже выбрали, господин Чичерюкин.
— Это я — в наморднике?!
Открывается дверь из кабинета, выходит Монастырская.
— Чего вы вопите? В конце концов, где мой кофе?

Элга Карловна Станке прибывает из столицы в город Сомов и заруливает на мое подворье на своей иномарочке марки «гольф-VW» ровно через сутки, почти на рассвете. Но меня уже дома нету.
Агриппина Ивановна встречает Элгу Карловна без всякого энтузиазма. Если честно, они терпеть друг дружку не могут.
Но все-таки Гаша щедро позволяет Карловне поставить машину у ворот, дожидаться меня столько, сколько та вытерпит. Правда, тут же берется за метлу и начинает большую приборку именно в районе того места, где, надев очки, Элга уселась на раскладном стуле и открыла томик Гете на «дейтче шпрахе».
— Ноги-то подбери! Расселась тут… — шурует она метлой.
Карловна невозмутимо переносит свой стульчик в сторону и снова садится, не отрываясь от книги:
— Плиз… Битте… Пожалуйста…
— Ну и как оно там, в вашей Москве? С погодой?
— Температура двадцать три градуса. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер юго-восточный, силой до пяти метров в секунду. Еще вопросы имеются, Агриппина Ивановна?
— Имеются. Что стряслось-то? То ни слуху ни духу, то на тебе! Заявилась, красавица! Что за шлея тебе под хвост попала?
Карловна аккуратно закуривает из своего портсигарчика, даренного еще Викентьевной. Объясняет невозмутимо, как первоклашке:
— Речь идет не о моем хвосте, а о моем контракте, Агриппина Ивановна.
— Что еще за контракт такой?
— Мой. Контракт не имеет срока окончательности. Как компаньонка я имею обязательность находиться в полном распоряжении некоей госпожи Туманской, исполнять все ее поручения, сопровождать ее во всех ее поездках и предприятиях, а также не покидать ее при любых форс-мажорных обстоятельствах.
— Чего ж покинула, а?
— Я имела личные форс-мажорные обстоятельства.
— Форсы? Мажоры? Все, что было, то уплыло! Какая она вам госпожа Туманская? У нас дело в суде! Мы разводимся!
— Пока бракоразводительная процедура не состоялась, она Туманская. И я имею свой долг…
— Это он тебя послал?
— Кто?
— Да придурок этот главный.
— Если вы имеете в виду господина Туманского, то это мое личное решение. Симона же я не видела уже более суток. Он ведет себя неадекватно. Заперся на даче и никого не принимает. Я бы хотела знать, где Лиз? И как долго мне ее дожидаться?
— Ну мало ли дел у кандидата. Это ж тебе не хухры-мухры. Мы с нею ночей не спим… Работаем! Ладно, черт с тобой… пойдем, я тебя хоть чаем напою.
— Один момент…
Элга открывает багажник и вытаскивает здоровенный неподъемный чемодан и картонку с вещами.
Гаша охает:
— Господи… Да ты что — жить к нам приехала?
Элга неожиданно морщится, роняет вещи, закрывает лицо ладонями и плачет навзрыд.
Агриппина Ивановна совершенно потрясена — она и не представляла, что железная Карловна умеет плакать!
— У меня произошел большой конфликт с моим Кузьмой Михайловичем. Это долго объяснять, но он… он… как это? Послал меня… Так грубо… Но у меня имеется мой долг! Да! И моя Лиз! Да!!

А я трясусь себе в междугородном старом автобусе курсом на Тверь. У поворота на лесную дорогу с запретительным «кирпичом» он останавливается. И выбрасывает меня, всю в джинсе, сапожках для верховой езды, в «жокейке». За плечом рюкзачок с сухариками и сахарком для кобылки.
Я выкуриваю сигаретку, в сомнениях.
Господи, сколько же тут езжено-хожено!
До летней резиденции Туманских тут рукой подать.
Ну и на кой мне все это?
По новой?
Ну а куда денешься?
«Доброжелатель» все-таки…
Минут через сорок я по лесной дороге подхожу к запертым воротам резиденции и звоню в звонок на проходной. Дверь открывается, и выползает зевающий молодой охранник. Расплывается в ухмылке:
— Вот-те на! Лизавета Юрьевна! Ну, не ждали, не ждали…
— Я еще имею право пройти на территорию? Да ты не боись, Витек, и репу не чеши! Я только на конюшню… К Аллилуйе!
Потрепав его по плечу, я шмыгаю через проходную. И еще слышу, как он тарабанит по рации:
— Столовка? Это ты, Цой? Сам обедает? Нет?
И просекаю — Сим-Сим где-то здесь.
Потом я иду в конюшне по проходу, заглядывая в пустые стойла. За спиной скрипит под шагами просыпанный овес. Это конюх, заслуженный алкаш Зыбин, тащит на себе седло. Хотя спец он — от Бога! Самого на ипподроме выпускать можно! Таращится на меня очумело.
— Здорово, Зыбин! А где моя Аллилуйя? Да и Султана нету.
— Так это… тово… На проминочке они… Там… На проминочке… — бормочет он невнятно.
— Ну как она тут? Сокровище мое?
— Да все как положено… Жрет, когда надо… Дрыхнет, когда положено… Подковы ей тут поменяли… Роскошные подковы…
— Ну, спасибо…
Чмокнув его в щетинистую щеку, я выбегаю из конюшни. До верховой аллеи тут рукой подать. Там липы вековые, песочек на дорожках, самое то…
Я почти сразу вижу Сим-Сима, то есть его зеленый камзол, он его в Германии покупал. Естественно, с бриджами, сапогами и классным стеком-хлыстом.
Я иду неспешно.
Туманский топчется у дерева рядом с арабом Султаном, жеребцом в лимон баксов, выигранным Сим-Симом в казино в Эмиратах, чем-то похожим на красавчика актера Омара Шерифа, с фиолетовыми глазищами и розовыми ноздрями. Сим-Сим подтягивает подпругу. Султан шалит — поддувает пузо, не давая ее закрепить.
— Не хулигань, Султанчик, не хулигань, — ласково приговаривает мой супруг.
Или все-таки нет?
— Ну здравствуй, Сим-Сим, — небрежно говорю я в его спину.
— Ты?!
Он смотрит не просто растерянно — испуганно…
И я отмечаю, что прекрасный его фейс мощно оплыл за то время, что я его не видела, волосы неряшливо нестрижены и торчат седыми космами из-под жокейки.
А прозрачно-синие глаза в прожилках слезятся, как от насморка.
Но главное, что до меня доходит — это не он!
«Доброжелатель» Туманский тут же бы начал выпендриваться: «Ну что? Дошло, кто тебе больше всего и всегда нужен, Лизавета Юрьевна?»
Но я бормочу еще по инерции заготовленное:
— Вот… Кажется, положено поблагодарить вас, господин Туманский… За заботы обо мне… За деньги… За все, что прислали…
— Что — прислал? Кто? Какие деньги?! Ты как сюда попала? Кто тебя впустил?!
Он все засматривает куда-то за мое плечо. А по аллее издали, сидя по-дамски, бочком в седле, но верхом именно на моей Аллилуйе подъезжает всадница в роскошнейшей амазонке немыслимого цвета — кардинальской мантии! Она полыхает на аллее как ало-фиолетовый костер. И не в жокейке — шляпе величиной с кукиш на мощной гриве красно-рыжих некрашеных (это сразу видно) волос.
Лицо матово-бледное, крупный рот с сочными губищами.
Она умело подтягивает поводья, тронув бочок лошади шпоркой, и вдруг негромко говорит Туманскому:
— Сними меня, дурак.
Он и снимает, обхватив за талию.
На земле она оказывается на голову выше него.
И совсем для меня неожиданно вынимает из кармана очечник, из него мощные очки, напяливает их на породистый шнобель и разглядывает меня. Только теперь понятно, что она близорука как летучая мышь. Зрачки громадных глазищ цвета меда туманны и расплывчаты.
Но разглядывает она меня внимательно.
— Может быть, ты меня все-таки представишь, Сеня? Ты что? Застеснялся? Я и сама могу… Монастырская… Марго…
— А, черт! Только этого мне и не хватает.
— Отвали! И не дергайся. Мы сами разберемся.
Сим-Сим долго усаживается верхом на Султана. И все никак не может попасть сапожками в стремена.
Марго, ухмыльнувшись, ожигает своим хлыстом жеребца по крупу, и тот, всхрапнув оскорбленно, лупит от нас, унося Сим-Сима прочь.
Потом мы долго и молча рассматриваем друг друга.
В общем, переговариваемся глазками.
Но не только.
Первой не выдерживаю я:
— А где же ваша челюсть, мадам?
— Какая… челюсть?..
— Которую вы на ночь в стакан кладете?
Марго выдает мне белоснежно-голливудский оскал:
— Бог миловал. Своими обхожусь. Ну и как я тебе?
Тут хоть стой, хоть падай, но я вынуждена признать:
— Ничего.
— Стараюсь.
— Но уже… недолго? А?
— Увы… Но пока живу — все мое.
— И давно это у вас с ним?
— Да.
— Сами явились или он вас позвал?
— Сама. Я всегда сама, деточка.
— Что ж он вас тут… прячет?
— Нам и здесь хорошо… пока. Что еще?
— Ничего. Я так… случайно… кое-что осталось еще здесь… из моего.
— Странно. Я уже почти все выбросила.
— Да нет! Не все! — Я треплю Аллилуйю по мягкой гриве. — Вот она — моя! Моя она! И ее я не отдам. Ну вот, Аллилуйечка, и холку тебе сбила! Амазонка сраная!
— Ну зачем же так? В порядке там все с твоей кобылкой. Вот насчет всего остального — вряд ли!
— Да идите вы все!
Я смеюсь. Это чтобы не заплакать.
— И что он в тебе нашел? Но похожа… Черт! Как же ты на его Нинку похожа!
Я отбираю у нее повод, взлетаю в седло:
— Гоп-ля-ля! Марш! Марш! На волю, золотая моя… В пампасы! Подальше от этой срани импортной.
Я ставлю кобылку «на свечку», что она обожает, и мы вмиг вылетаем за ворота этой вонючей резиденции.
Плачу я уже на воле.
Хотя и не в пампасах.
В лугах возле Плетенихи.
Меня просто тошнит.
От всего.
Прежде всего — от Туманского…
Я валяюсь в траве.
Кобылка стоит надо мной и тычет теплым носом мне в нос.
Сухарики она уже слопала, сахарок схрумкала.
Теперь она требует любви и дружбы.
Это и мне бы очень даже не помешало.
Я все думаю: о чем они там теперь говорят, Сим-Сим и эта самая Марго?
Обо мне, конечно…
Ну не могут они про меня не говорить.
А они и говорят, добивая Цоевых осьминожек в тесте под соусом «Взрыв в Сайгоне» за обеденным столиком на террасе.
Марго ухмыляется, Сим-Сим бесится:
— Ну что ты рога выставила? Я всего лишь спросил, Маргуша, о чем ты могла толковать с этой… особой… И вообще, по-моему, она ужасно выглядит.
— Она выглядит неплохо, Семен. В ее возрасте это не так уж сложно. И вообще, если всерьез, она мне понравилась. И даже очень.
— С чего бы это?
— Ну, если уж совсем откровенно, то и Нинель… наша Нина Викентьевна Туманская… мне тоже всегда нравилась. И чем-то они до ужаса, до дрожи похожи. И не только внешне. В них есть сила, энергия, злость… и полная непредсказуемость. Я тебя понимаю, Семен. Я тебя теперь прекрасно понимаю.
— Ну хватит с меня, Марго. Ставим точку.
— Бабья у тебя, конечно, было, Сеня, немерено, но ты никогда не мог понять женщин… Ни одной… Даже меня…
— Ты слишком высокого мнения о хитросплетениях собственной души с собственным телом, Маргуша.
— Не обо мне речь. Неужели до тебя не доходит, что эта девочка тебя отчаянно любит?
— Кто?!
— Все, что она делала раньше, делает сейчас и еще сделает завтра, подчинено только одному: эта девочка почти безумно… безоглядно… и очень-очень храбро доказывает сама себе, что она сможет жить и быть без тебя.
— И это ты называешь любовью?
— Ну а что я говорила? Ты никогда не знал, не понимал, а возможно, по-настоящему не любил ни одной женщины. Мы все были для тебя просто зеркалами, в которых ты видел только прекрасного, обожаемого и лично тобой горячо любимого — себя!
— Слушай, ну ты что? Совсем озверела? Хватит меня пилить!
— Черт с тобой… Не буду…

В Сомово я возвращаюсь среди ночи уже. Верхом, или, как Гашка говорит, «верхи». Кобылка, поцокивая новыми подковами, выносит меня шажком на площадь перед мэрией. Тут никого нету, кроме картонного Зюньки и патрульного «жигуля», возле которого сидят все тот же сержантик Ленчик и майор Лыков.
На этот раз дуют не пиво, потому как Лыков тут же накрывает газеткой бутыльмент и закусь.
Он выходит мне навстречу и ухмыляется озадаченно:
— То понос, то золотуха. Уже лошади по центральной площади, как по конюшням, разгуливают. Да еще белые. Лизавета!
Я, не поднимая головы, останавливаюсь и спешиваюсь, то есть сползаю задом через круп Аллилуйи вниз, потому как набила ягодицы до ужаса, от седла отвыкла, и пятая точка у меня горит синим огнем.
Но это вовсе не та боль, от которой я плачу вовсе не суровыми мужскими слезами.
— Ну ты у нас прям всадник без головы. На кой черт тебе еще и копыта? Ну, на метле я бы еще понял…
— Ой, Серега-a-a…
Я утыкаюсь ему в грудь и реву уже в голос, молотя его кулаками.
— За что, Лыков?! За что?!!
И он невольно гладит меня по голове, ничего не понимая. Только бурчит:
— Чего «За что?» «И почему?» Тебе видней… Но я же тебя предупреждал… Ну не будет тебе здесь никакой жизни… дуреха…
Дом дедов темен. В саду я привязываю расседланную Аллилуйю рядом с коровой Красулей. И прошу их:
— Вот что, девки. Не брыкаться мне тут, не бодаться. Хоть вы живите как люди.
Втихую, чтобы никого не будить, я добираюсь до кабинета и плюхаюсь в темени на дедов диван.
Подо мной кто-то испуганно вскрикивает.
Я вскакиваю и нашариваю кнопку ночника. На постеленном диване сидит Элга в ночных одеяниях, вся в креме, сонно щурится.
Я вздыхаю так, словно у меня не просто гора — целый горный хребет с плеч свалился.
— Господи, Карловна. Как же я по тебе соскучилась!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ


Глава первая
РАЗВОД ПО-КОРПОРАТИВНОМУ

«Взвейтесь кострами, синие ночи!»
Мы рванули, как юные пионеры, и — понеслись!
Что-то случилось в тот день, когда я въехала, наподобие Орлеанской девственницы, верхом на моей несравненной Аллилуйе в город Сомово…
Не с городом — со мной!
Потом я как-то прикинула, что это были всего одиннадцатые сутки с начала моей избирательной кампании, а я прошла уже через столько событий, что раньше мне бы их на год хватило.
Это если считать с того момента, когда я впервые вступила в служебные апартаменты губернатора Алексея Палыча Лазарева.
Который все еще где-то там телепался по процветающим Китаям…
Впрочем, я о нем как-то перестала постоянно думать.
Потому как, если честно, он бросил меня в глубокие воды на выживание. И, кажется, это было испытание. Он просто смотрел — потону ли я или выплыву. Без него. Может быть, даже дожидался, когда я булькну.
Как короста на заживающей болячке вдруг скукожился, засох и отвалился мой Туманский.
Там, в его резиденции, я поняла, что никакой своей вины за собой он не чувствует, да и выставить нашу разлучницу он мог бы в момент. Но не выставил.
Ну и я впервые по-крупному обозлилась на сомовцев.
Всем было на меня глубоко наплевать.
Даже когда нас с Лохматиком грабили в электричке, никто из пассажиров не шелохнулся. Здоровенные мужики остекленели и смотрели за окна, внезапно заинтересовавшись подробностями почти осенних уже пейзажей.
Лыков тоже вильнул — сказал, что это дела транспортной милиции, и там, на рельсах, не его епархия.
Чем больше я думала о дарах с небес, подброшенных мне от неизвестного доброжелателя, тем больше грешила на Зиновия Семеныча Щеколдина. У него были какие-то заначки, оставшиеся от «мутер», аптека его прилично доилась, в конце концов, он мог втихую от всех своих просто стрельнуть приличную сумму у корешей. Ему бы дали.
Именно в эти решающие дни я вдруг поняла, что совершенно не знаю этого нового для меня города.
Слишком долго меня мотало на стороне.
То есть я видела и не столько знала, сколько всей кожей чувствовала, что в городе существует какая-то другая, тайная жизнь, куда ход мне захлопнут. Еще со времен мэрши Щеколдиной.
Как и никак не могла понять, с чего это в заштатное провинциальное поселение вброшен такой могучий и очень дорогой спец, как Юлий Леонидыч Петровский, почему на Зиновия тратятся такие крупные деньги (а они тратились!), ну а главное, с каких пирожков они так старательно перекрывают мне кислород и держат меня под мощным контролем.
Чем я для них так страшна?
Даже рейсовый автобус, на котором я скурсировала в резиденцию к Туманскому, сопровождали на дистанции пара мотоциклистов и чья-то «Волга» с областными номерами.
Нюх у меня на такие штучки отработался со времен покушений на Сим-Сима — будь здоров…
Но мне в самом страшном сне и присниться не могло, какое мощное, хотя и компактно-автоматизированное производство скрыто на территории Серафиминого комплекса, как давно и продуманно его организовали, как вбрасывают на наш и внешний рынок (вплоть до Британии!) миллионы левых сигарет, поддерживают конспирацию (ни один из коренных сомовцев и близко не был допущен к этой работе) и как продуманно и умело поддерживается патриотический имидж агро- и мясокомплекса «Серафима».
России — российское!
Европейцам — тож!
Оказывается, все эти постоянные зарубежные автопоезда и фуры официально перли в Европу всего лишь наши огурцы и капусту, грибочки тож, соленья, варенья и поросячьи копченые окорока, приготовленные по рецептам еще князя Игоря и Вещего Олега.
Ну, в крайнем разе по секретам бабушки Ивана Сусанина.
Это потом, когда конец щеколдинских был близок и я в очередной раз висела на волоске между удушением и смертью от отравления пищепродуктами в очередной камере, мне было открыто, что начиная с девяносто третьего года из своих прибылей наши (и не только сомовские) табачные короли уже запросто могли застроить набережную Сомова мраморными Тадж-Махалами, усадить всех пенсионеров в «мерсы», воздвигнуть концертный зал с органом для Артура Адамыча и даже отправить на бесплатную учебу во всякие Кембриджи и Оксфорды половину пацанов и пацанок из наших слободок и даже окрестностей…
Я по корпорации «Т» знаю: большие деньги любят тишину, громадные деньги — мертвую.
Да никто из наших нормальных горожан толком и не представлял, какую мощь, всесилие и бесстыдство несут в себе банковские счета с девятью или двенадцатью нулями. Деньги для наших — это то, что в сумке или кармане. На что можно купить хлеб, колбаски, полбанки и приличные колготы…
Все остальное — цифры.
Тогда же мне было открыто, что в тихом мозговом центре в Москве, который пас Захара Кочета, всерьез обсуждалась возможность покупки некоей Л. Туманской (она же Басаргина), определялась сумма, то есть чего я стою в денежно-банковском эквиваленте, и даже решалось, а не двинуть ли меня опосля покупки всеми силами в градоначальницы, отшвырнув всю эту клоунаду с Зюнькой. Однако сей проект был отвергнут.
По причине моей полной непредсказуемости, несерьезности и идиотского отношения к собственному светлому будущему.
Однако подозреваю, что главное было не в этом.
Эти типы до последних дней были уверены, что за мной маячит могучая корпорация «Т» и меня, в роли крякающей про демократию и социальную справедливость уточки, в Сомове подсадил именно он, мой несравненный, обожаемый и беспощадный…
Сим-Сим, словом…
И в свой ухоженный и щедрый, густо произрастающий валютной зеленью огород этого козла они допускать не собирались…
Ни про что это в ту ночь, когда я уселась на Карловну на дедовом диване, я и не подозревала.
Но поворот начался именно с нее.
Именно она, со своей арифметической безупречностью, железной логикой и стальной дисциплиной, взяла в руки, не задумываясь, нашу трепливую и, в общем, безалаберную шарашку и в пару дней соорудила настоящий штаб…
Ну не без меня, конечно…
Лохматов выкинул штуку — заказал в Москве и установил на площади перед мэрией мое фигуристое цветное фотокартонное изображение в полный рост. Меня поставили прямо перед носом Зиновия.
Я поржала, но сама себе понравилась.
Что-то там было как от Минина, так и от Пожарского.
Ну и от манекенки с рекламы нижнего дамского белья тоже. Правда, белье было скрыто под маленьким черным платьем. Но ножек своих я не скрывала.
Такая решительная полувалькирия.
И указывала мстительным перстом прямо на окна щеколдинского кабинета в мэрии.
Из словес было только: «Кто ответит за все?!»
Понимай, как знаешь…
Мы поставили возле манекен-макета пацаненка с «поляроидом», и он делал снимки потенциальных избирателей.
Первым в обнимку со мной, пока еще картонной, снялся Гоги. Между прочим, с букетом цветов и бутылкой хванчкары. Как будто мы с ним на пикничок собираемся. На острова, значит…
Мне передали, что пиарщик Петровский не смеялся, он задумчиво сказал:
— Как же быстро она учится.
Помню тот вечер, когда впервые на нас заработала статистика…
Мы же понятия не имели, кто может быть за нас, а кому мы и на дух не нужны…
К осени из отпусков в школу подгребли учительши, и Нина Васильевна подтащила в дедов кабинет резервы. Пришли две лохматовские операционные медсестры, еще кто-то.
Кыська сидит на кофемолке и кофеварке.
Принтер выщелкивает листовки с моей программой.
Я напираю на «Долой бедность!»
Нина Васильевна и Лохматик сверяют списки избирателей. Карловна невесомо порхает пальчиками над клавиатурой компьютера.
— Кто там у нас еще по слободе, Нина Васильевна? — чешет затылок Лохматик.
— Суржикова. Евпраксия Ниловна.
— Померла. Вычеркиваю.
— И Золотухина. Марь Ивановна.
— Тоже вычеркиваю. Жаль. Хорошие были бабульки. Живые там в слободе хоть остались? — вздыхает Лохматик.
— Живых у нас по городу еще девятнадцать тысяч сто восемнадцать избирателей. Вот. Улица Клеверная, дом одиннадцать. Рогожкин Иринарх Петрович, пенсионер, шестидесяти семи лет, домохозяйка Клавдия Ивановна, пенсионерка, пятидесяти восьми лет, сын Артем двадцати семи лет, безработный. За Лизавету обещает голосовать домохозяйка. Ставьте плюсик, Карловна, — листает списки директриса.
— Извините мое полное отсутствие компетентности, но почему именно она «за»?
— Говорит, просто жалко, как Лизавету щеколдинцы затюкали.
— Я не очень понимаю термин — «затюкали».
— Да вычеркните вы ее, — ухмыляется Лохматик. — Не будет она за Лизавету. Она у меня вчера на приеме была. Остеохондроз.
— Почему не будет? Она мне обещала, — вздергивает бровь Васильевна.
— Я думаю, это московский пиарщик нас обыгрывает. Ну, змей! Щеколдинские с утра по всем дворам на окраинах яйца хозяйкам бесплатно разносят… По двадцать штук.
— Какие еще яйца?
— Инкубаторские, чтобы под своих несушек подкладывали. С Серафиминой птицефермы.
Элга задумчиво морщится:
— Это чтобы выводились… такие маленькие… щеночки?
— Индюшата. Это еще мэрша Щеколдина из Голландии уникальных индюков на развод выписала, чтобы ее прогрессивность в московской прессе отметили. Не индюки, а лошади! Вчера за каждое яйцо с бабок Серафима будь здоров лупила. А сегодня бери — не хочу.
Артур Адамыч возмущается:
— Но есть же вещи, которые не продаются, господа! Мы идем под знаменем демократических свобод!
— У тебя — свобода, Адамыч! А у нее уже наседка на импортных яйцах сидит. И вообще можете вычеркнуть к чертовой матери все окраины. И порт тоже. Там мужики который день агитационные материалы на троих разливают.
— Это противозаконно! О да! Я не имела понимания… что обстановка настолько неординарна!
— Чего там неординарного… — решаю я. — Они разливают? И мы разольем.
— Лиз! Не сходите с ума! Это аморально!
— По чуть-чуть, Карловна. По чуть-чуть!
Я уже, как выражается Лохматик, сошла с нарезки. Иду ноздря в ноздрю с щеколдинскими и повторяю за ними все их штучки…
Так, на всякий случай, звоню в канцелярию, Лазареву. Губернатор еще не вернулись. Никакого присутствия пока. Сплошное отсутствие.
А «вице»-Кочет между тем давно по-хозяйски расположился за столом Лазарева, подписывая бумаги из папки, которые ему подкладывает помощник Палыча — Аркадий.
— Ну, остальное это уже не по вашей части. Это уже компетенция самого… Алексей Палыча.
— Давай-давай… Разберусь.
Кочет внимательно просматривает остальные бумаги.
— Что-то вы слишком плотно уселись в губернаторском кресле, Захар Ильич. Сам этого не любит.
— А нечего ему шататься по этим Китаям. Сколько он уже там?
— Двенадцатый день.
— Ему-то небось там самый кайф: осьминоги в тесте, гейши, саке…
— Гейши — это в Японии, Захар Ильич. Саке тоже. В Поднебесной — исключительно ханжа!
— В какой это Поднебесной? А… ну да… Так же ихнюю империю в древности звали. Ты там протолкни, Аркаша, информашку… в московские газеты.
— Записываю…
— Так, мол, и так… Губернатор Алексей Палыч Лазарев… в поездке по провинциям с исключительным вниманием изучает детали передового китайского опыта, где и партия гегемонит, и у каждой ихней трудящейся кошки в плошке до хрена капиталистической сметаны.
— А ведь вы и так, господин вице-губернатор, нашего Лазарева во все СМИ толкаете. Да и в правительстве при любом случае — только о нем. Какой он у нас необыкновенный, динамичный, растущий…
— Очень заметно?
— Еще бы. Даже давеча вертолет его приплели: «Летающий губернатор!» Ну прямо любовь: только что не голубая… «Я вся горю, не пойму от чего…»
— А я же умный, Аркаша. Не замечаешь?
— Я ведь тоже… не совсем… Лучший способ освободить кресло под начальничком — протолкнуть его вверх? И как по вашим прикидкам — скоро его на вершины призовут?
— Похоже, что скоро. Главное, чтобы наш Алеша — все время на виду и на слуху.
— А самому-то туда не хочется?
Захар Кочет долго раздумывает:
— Я как-то пацаненком в Кремль попал, на комсомольский съезд. Не дышал… От благоговейных восторгов и преклонения… Лестницы, лестницы, лестницы… Мрамор, золото, бронза… И казалось мне, Аркашенька, что именно там, наверху этих лестниц… Над ними даже… Они!
— Кто — «они»?
— Самые умные, самые всеведущие и самые всемогущие. Ну а потом так вышло, что удалось мне одним глазком… туда заглянуть… Над лестницами. И оказалось, что там — ни хрена: ни всемогущих, ни всеведущих.
— Удивились?
— Задумался. Да к тому же и ползти на коленочках даже к ним — жизни не хватит. Так что дошло до меня — лучше быть первым парнем на деревне, чем всю жизнь торчать под московскими лестницами. А что у нас там в Сомове? По сводкам?
— А что там может случиться? Ни хрена. Картошку копать начинают.
Это у них там в области — ни хрена.
А у меня тут в Сомове все…
Я нагло вторгаюсь в порт во время обеденного перерыва. Гаша волочет за мной хозяйственную сумку со здоровенной кастрюлей с вареной картохой и ведерком со свежезаквашенной капустой. Работяги сидят между контейнеров и рубают кто что из дому приволок. Докеры только что разгрузили баржу с какой-то бочечной краской, черны и грязны как черти из преисподней. Уставились на меня недоуменно.
— Ну как, мужики… Закусим? — бесстрашно интересуюсь я.
Гаша выгружает съестное из сумки, и они оживляются.
— Че это, Лизавета? — интересуется самый чумазый.
— Встреча с избирателем. Не видишь… — замечает кто-то.
Я выволакиваю из сумки четыре пузыря водяры.
— Начнем знакомство с моей программой вот с этого… — заявляю я. — Плесните-ка… девушке.
Они пялятся на меня не без любопытства. И набухивают здоровенную эмалированную кружку доверху. Ждут, значит…
Я оттопыриваю наманикюренный мизинчик, выкушиваю водяру досуха, занюхиваю капусточкой.
Они гогочут.
— Слышь, Лиз… И где ж ты так научилась-то? В зоне?
— Моя зона позади, — замечаю я. — А вы в своей еще сидите! Только что без проволоки. Горбитесь тут как крепостные… Без контрактов… Без договоров… А что получаете? А главное, от кого? Кто вам теперь платит?
— Хозяева… всякие… коммерческие. Приходят груза… договариваемся… — нехотя бубнят они.
— Договаривался волк с кобылой, да и копыт не осталось. А грузы для города, для мэрии? Тоже с Щеколдиной… договаривались?
— Ну, тогда же власть имелась. Да у ней как было? Распишись вот тут. Дальше — не нашего ума дело.
— А между прочим, она вас… каждого… как бобика стригла. Это же ей наличкой отстегивали. За каждую баржу.
— А ты откуда знаешь?
— Поговорим?
И так каждый час, каждый день.
Правда, опохмеляться Гашиным рассолом приходится.
Но туманчик уже рассеивается. Проясняется интересная картинка поголовного ограбления Сомова.
В общем-то, почти официального, под акты и справки.
Маргарита Федоровна не брезговала ничем.
Толкнула коттеджникам почти четыре километра завезенных для ремонта городских водопроводных труб.
Оказывается, даже асфальт для главной площади был куплен левый, бракованный.
Поэтому прошлым летом его клали под фанфары, а нынче он как лед под ледоколом растрескался.
Шесть раз на дню Ирка Горохова хлюпает по городскому радио про свое: «Как мать… и как жена…» — но я ее уже не слушаю.
Не до этой сучки как-то…
А тут меня спешно по телефону вызывают в горсуд, куда мы с Карловной и чапаем.
В зале судебных заседаний никого, только судья Марь Антонна за своим столом пьет чай с диетическими сухариками. На столе швейная машинка и атласная судейская мантия с черными кружавчиками — судью у нас распирает габаритно, и она сама эту мантию расшивает пошире. Это она сдуру каких-то эликсиров наглоталась, чтобы похудеть. А рвануло наоборот.
А так она вообще-то тетка ничего. Добрая, добрая, а хрен попрыгаешь.
— Марь Антонна, к вам можно? — просовываю я башку в зал.
— У меня технический перерыв.
— А зачем же тогда звали?
— Погоди… Лизавета, что ли? Тогда заходи.
Мы и заходим.
Судья роется в куче бумаг на столе.
— Тут такое дело, Лизавета… Степан Иваныч звонил с мэрии, возмущался. Им эти… бюллетени печатать надо. На кандидатов. А у тебя двойная фамилия… Не то Туманская, не то Басаргина. Бабки путаться будут. Да и твоего благоверного черта лысого дождешься. Плевал он на наши повестки с высокой колокольни. Ни самого, ни адвокатов. Ты хоть про это знаешь?
— Еще бы.
— Так что развели мы тебя еще утречком. По неявке той стороны. Держи бумажки! Можешь не смотреть: подписано и припечатано! С возвращением фамилии. Так что ты у нас опять невинная девушка… Лизавета Юрьевна Басаргина! Поздравлять или как?
— Не знаю. Спасибо вам, Антонна!
— Ну и ладушки. А ты, мать, бледна, бледна, не то что я. Ничего не лопаю, а расползаюсь на все стороны света. Но ничего… Были бы кости, остальное нарастет.
Тут входит грузная пожилая дама-прокурор в неряшливом мундире нараспах. С авоськами в руках.
— Марья! Ты чего тут торчишь? Опять чаи всухую?
— Что такое, Наталия?
— Пошли ко мне обедать. Внуки с области в гости приехали. Я там такой борщок засобачила! У тебя ж перерыв. Давай-давай…
— Что же ты со мной делаешь, подлая твоя душа? А калории? Мне же нельзя…
— Со мной можно… — торопит ее та.
Они уносятся.
Я просматриваю судейские бумаги. Все верно. Я — Басаргина…
Карловна молчит как-то странно.
— Чего мы еще ждем, Лиз?
— Я тут посижу немножко. Что-то как-то не по себе мне. Ждала… ждала… Вот, смотри…
Карловна, надев очки, просматривает документы. А я пошла бродить по залу. Все как всегда тут. Воняет мастикой для скамеек под публику, хлоркой и тем неистребимо потным духом, который всегда остается от скопища людей.
В зоне, в бараке, тоже так было.
Только там еще и баландочкой поддавало. С казенными капустами.
А тут на прутьях мощной клетки-загона для подсудимых уже и зеленая краска облезла. Когда я сидела в этой клетке, ее только что выкрасили. Веселенький был такой цвет, почти луговой…
Я с трудом глотаю ком в горле.
— А меня здесь и судили, Карловна. Именно здесь.
— И вас держали в этой клетке, Лиз?
— В этой, Элга. В этой. А Маргарита Федоровна Щеколдина сидела тогда вон там, на троне судьи и улыбалась. Она тогда еще в мэры не вылезла, тут дела проворачивала. Знала, что я ни в чем, ни в чем не виновна, и — улыбалась…
— Вы ничего не забыли, Лиз?
— Нет.
— Значит, вы имеете намерение… Как это? Зуб за зуб? Глаз за глаз?
— Око за око.
— Пусть так… Вы намерены возвращать долги? Это будет расплата?
— Слишком много на них долгов, Карловна. И не только мне. Я что? Выкрутилась. Ну что ж… Госпожа Станке Элга Карловна… Я свободна… Но и вы с этого исторического мгновения свободны! Абсолютно!
— Вы имеете в виду мой контракт?
— Именно! Вы обязались работать на госпожу Туманскую! А ее больше нет! И никогда не будет! Я — Басаргина! Лизка Басаргина! Так что, если вы пошлете меня к чертовой бабушке, это будет очень логично!
Она молчит долго, изучая бледный маникюр на своих ноготочках.
— Вы меня изгоняете, Лиз?
— Нет.
— Я вам необходима, Лиз?
— Да.
— Вы имеете ко мне хотя бы немножечко симпатии, Лиз?
— Почему — немножечко?
…Я почему-то забыла, как она умеет орать. А она орет:
— Тогда мне глубоко наплевать, под какой фамилией вы существуете! И если вы сейчас заговорите о заработной плате, то я вам просто дам, как выражался господин Чичерюкин, в морду! И… как выражался он же — похромали отсюда!
Мы и хромаем.
Но на улице она почему-то останавливается, злорадно ухмыляется и натыкивает на своем мобильничке номер.
— Кому это ты?
— Тсс…
Туманский с «трубой» отошел от стола совещаний к окну. Отвернулся от Беллы Львовны Зоркис и остальных служивых, голос держит холодно-невозмутимый:
— Благодарю вас, Элга Карловна. Не могу разделить ваших чувств.
— Элга? Окуда она? — оживляется наша Белла.
— Попрошу не отвлекаться… Извините… Продолжаем совещание… Так о чем это мы?
Лысик Куроедов чешет репу:
— Да все о том же, Семен Семеныч. Моему отделу только недавно удалось выяснить, что небезызвестному вам Тимуру Хакимовичу Кенжетаеву в свое время удалось вывести из-под конфискации по приговору суда кое-какое, представляющее для корпорации «Т» немалый интерес, имущество. Подстава его выручила.
— Что это вы его поминаете? Ему еще сидеть и сидеть… По крайней мере до вашей пенсии.
— Тем более… Ведь кусок какой, Семен Семеныч! Целый деревообрабатывающий комбинат в Забайкалье. Кедры там всякие… Шишки… Лес… Брус-пиленка… Ориентированы на восток. Там какие-то подставные мальчики рулят.
— Вот и слетайте. Разберитесь. И объективочку ко мне на стол!
— Это мне… лететь? Но это как-то… не по моему профилю.
— Вот именно. Семен, по-моему, лететь надо тебе… Самому… — Белла пытливо разглядывает его.
— Это исключено! С остальными все? Свободны!
Но Львовна и не думает уходить за остальными. Прикрывает за вышедшими дверь в приемную.
— Слушай, Семен! Долго это будет продолжаться? Ты когда-нибудь задницу от этого кресла оторвешь?
— Отстань, Белла.
— Что значит «отстань», Туманский? Что с тобой творится, в конце концов? Тебе же на все уже наплевать. Из-за тебя мы просвистели кучу потрясающих контрактов! А торги? Питерские у нас из-под носа выхватили офигенную судостроительную верфь! Ну а на Кубани что?
— А ты у меня на что?
— А я не Змей Горыныч, и у меня не три башки, чтобы за всю корпорацию думать! А особенно за тебя! Нет… Вот Лизавета бы до такого не опустилась. Она понимала, что корпорация «Т» — это не просто буква «Т»! Она не за букву дралась. Понимала, что это такое — Туманская!
— Прекрати-и-и!!
Белла даже приседает от его вопля:
— Господи… Ты чего это, Семен?
— Нет больше никакой Туманской! И не будет! Она теперь какая-то… вшивая Басаргина! Только что мне Элга преподнесла… Сплелись, анаконды! Избавилась она от моей фамилии… Подтерлась ею! В их вонючем суде! Не устраивает она ее, понимаешь?!
— Вот оно как… Уже? Ну, прости, прости… Не знала…
— Нет, Львовна, ты только подумай! Я сам… сам! Привел вот сюда какую-то полуграмотную девку!
— Ну, не совсем так, Сеня… Интеллигентная семья… Все-таки дед… академик… и все такое…
— Какой он там академик? Он же почти до смерти на своих огородах онучи под лапти наматывал. Нет, ты погоди! А вот ты! Это же ты, ты! Все мы! Из нее хоть что-то приличное сделали! Нет… она не только мне… в душу… Она всем нам! Всем! Ладно, извини. И иди. Иди, Белка.
Получает в этот день свое и Кузьма Михайлович. Но уже под вечер. Его достала бывшая супруга, мадам Чичерюкина, не без насмешки разглядывающая, как наш волкодав возится в моторе своей «Волги», изображая жуткую техническую занятость.
— M-да… Допустили меня, стало быть, через ворота к твоему телу, Кузя. Как там в песне? «Вот парадный подъезд, по торжественным дням…»
— Это не совсем в песне, Марь Васильевна. И — если можно — ближе к делу.
— Можно. Конечно, у меня теперь свой бизнес, Кузьма Михайлович. Я зарегистрировала такую фирмочку… Мои девочки окна в офисах моют… Жить же на что-то без тебя надо. Тем более дети… Кстати, и у вас окна не очень… Мыть пора! Между прочим, у нас недорого.
— Я тебя слушаю, Марь Васильевна.
— Да это я тебя должна слушать.
— В каком смысле?
— Да я тут в бухгалтерию твою звонила… Нет, я на всю сумму не претендую… Так… Сколько не жалко… Лучше половину… Пятьдесят процентов…
— Это что ж за проценты такие?
— Так говорят, твой тебе жалованье только что прибавил.
— Врут, Марь Васильевна.
— Как это врут?
— Я тебя когда-нибудь в петях-метях обманывал?
— Только на пиво.
— Ну вот видишь.
— Чего ж это он так-то с тобой? Когда еще нанял бобиком работать, конуру сторожить. Мог бы за выслугу лет расстараться, подкинуть там… наградные какие?
— Марья, ты ж не за деньгами пришла.
— Догадался? Чекист… Я на твою рожу посмотреть пришла. Бросила тебя твоя рыжая? Смылась!
— В бухгалтерии сообщили?
— А это неважно. В общем, все верно. Это только я, дура, такого терпеть могла. Ну кто ты есть? Сапог! Хотя и офицерский. А она! Иностранка! Хотя и прибалтийская. Ну и как же ты теперь, Кузя? Ко мне сунешься? А я вот тебя не приму. У меня моя фирма! И моя личная жизнь! Ну если только очень сильно попросишь… И я очень сильно подумаю…
— Все выложила? Будь здорова!
— Скажите, пожалуйста, при такой зарплате — и такие нервочки. Травы тебе пить надо, Кузьма. Вот как я! Тебя нету, а мне все одно. А почему? Травы пью… Регулярно… Сдохнешь же, дурак… Без травочек…
В этот памятный вечер впервые за последнее время Кузьма Михайлович Чичерюкин и Семен Семеныч Туманский, запершись от всех и отключив все телефоны, надираются абсолютно синхронно и солидарно в его кабинете.
И, главное, почти бессловесно.
Расхристанный Сим-Сим полулежит в кресле, задрав ноги на стол. Кузьма тоже со стаканом мощного виски стоит у окна и всматривается в наш главный тополь.
— Ты гляди, Сень, а на тополе лист зажелтел. Осень, что ли?
— Просто он старый уже, Кузя. Просто старый. Так с чего все-таки Элга взбрыкнула?
— Честно? Не знаю.
— Вот видишь… Даже ты о ней ни фига не знаешь. И вообще, никто про баб ничего не знает… — Они чокаются, пьют и доливают. — Ты знаешь, что я тебе скажу, Кузьма… Ну пусть меня Лизавета бортанула… Мы же не питекантропы… Сколько людей разбегаются… И сохраняют человеческие отношения… Бывает?
— Бывает. Но это не мой случай.
— Будет — мой! Скажу больше… Я был не прав… Из Лизки выйдет потрясающая градоначальница. А почему? Моя школа… Я из нее сделал такую персону! Такого масштаба! О-го-го! А главное, ее столько молотило, что она любого битого как родного понимает. А это не каждому дано, не каждому… Так что пусть она идет… В жизнь! Даже без меня… Я не против…
— Ну, ты человек, Семен! — уважительно заключает Чич.
— А куда денешься?
— А как же… Марго?
— Ха! Я ее слишком хорошо знаю. Она у меня завтра же пробкой вылетит!
— Выгонишь?
— Сама уйдет. И я знаю от чего. Вот завтра вернется из Питера… И ты увидишь!
…Подъехав к воротам летней резиденции Туманских на открытой иномарке, груженной покупками, Марго Монастырская долго и безуспешно сигналит, пока из проходной не выскакивает охранник.
— Вы что тут, заснули, Витя?
— А Семен Семеныч вас давно ждет. Ну и как там Ленинград?
— «Аврора» на месте, не беспокойся.
Въехав на территорию и оставив машину у гаражей, Монастырская направляется к дому с покупками, но тангообразная музыка заставляет ее обернуться, вглядеться недоуменно и, оставив покупки на дорожке, направиться в сторону музыки.
Где она ошалело всматривается в некое действо, происходящее на прогретой солнцем лужайке.
Миловидная, отдаленно похожая на некую Л. Туманскую-Басаргину, моего возраста и близкого телосложения, дева ясная, в алом купальнике из одних шнурочков и веревочек, с нацепленным на крутом бедре номером «6», танцует под магнитофонное радиотанго перед разлегшимся в кресле Туманским, рядом с которым сидит напряженная агентесса с альбомом в руках. За их спинами у столика с напитками работает шейкером Цой, готовя коктейли. Туманский, в белой панаме, бермудах и яркой рубахе-распахайке, очень серьезен.
— Стоп, шестая… Я подумаю. Что-то тут не так… в движении. Не та динамика.
Дева молча и невозмутимо удаляется за автофургончик, стоящий поодаль.
— Может быть, музыку сменить, господин Туманский?
— Нет. Мы с нею когда-то в ресторане гостиницы «Украина» нарвались на дегустацию украинских блюд. И танцевали. И нам дали первый приз… за лучшее танго… Борщ с папмпушками… и вареники… с вишнями… Танго… Только танго…
— Вы привереда, Семен Семеныч. Я вам представила видео всех перспективных девочек. Вы потребовали — вживую. Пожалуйста. Но надо же на ком-то останавливаться.
— Что еще ты тут выкидываешь, Семен? — наконец спрашивает Монастырская.
— Как хорошо, что ты вернулась, Маргуша. Ты мне поможешь. Это… это… менеджер такого агентства… Какие-то там звезды… По удовлетворению оригинальных запросов… Нет, нет, это совсем не то, что ты подумала! У них все очень духовно… Очень! Вот смотри, я им сейчас маршик крутану… Будем смотреть всех! Разом!
— Девочки! Где вы там? Работаем командой! Всем… Дефиле-стандарт… Пошли!
Туманский включает музыку. Выходя из-за фургона, перед ними проходят шестеро дев, с номерами, в купальниках. И останавливаются, застыв в живописных позах.
— Ну и что этот выездной бордель значит? — закуривая, любопытствует Монастырская.
— У нас не бордель. На каждую девушку опытными специалистами составлен психофизический портрет.
— Вот именно… Я захотел, чтобы все были с английским языком… и все! Марго, вот эта вот… номер три… По-моему, она точь-в-точь Нинель… Или больше — Лизавета?
— Ты что, совсем свихнулся, Сеня?
— Ну не порть мне праздника, Марго… — капризно ломается он. — Лизавету где-то там… выбирают… Вот и я… выбираю…
— Кого?!
— Нинель уже только ты да я помним. Туманская номер два тоже кончилась! И ее больше никогда не будет! А будет Туманская номер три! Где-то же она есть… Я найду ее… И она будет! Точь-в-точь… Как те!
— Ты пьян, Сеня!
— А как же?!
— Пошли… Поспи… Я тебя уложу…
Сим-Сим охотно подчиняется и отправляется в постель, хотя нет еще и полудня.
Когда Марго заходит в спальню, чтобы убедиться, что он спит, Туманский, расхристанный, сидит на спинке кровати и глотает из горлышка. Марго растягивается на постели, вытянув свои бесконечные ножищи.
— Может, приляжешь рядышком?
— Благодарю… Я уже належался…
— Возьми себя в руки, Туманский. Что ты беспрерывно керосинишь?
— Отстань, Марго.
Монастырская садится в постели, задумавшись.
— Ты прав. Пожалуй, и отстану. Дорогу-то мне хоть оплатишь?
— О чем ты?
— Ну, день приезда, день отъезда… суточные… За прочее я с тебя ничего не возьму… Сяду в свой тарантасик… И газану к финнам… А там паромом на Швецию… А там Европа… Далее везде…
— Что ты несешь? Кто тебя гонит?
— Я сама себя гоню, Сеня. Шла как на битву…
— Господи, это ты что, со мной сражаться надумала? В чистом поле, что ли?
— У меня мое поле битвы. Вот тут вот, в постельке. Все мои сражения, победы, поражения… И вот тут я все окончательно проиграла… Показалось, могу… Не выходит…
— О чем ты?
— Туманской мне так и не бывать, Сеня?
— А это что? Так уж обязательно?
— Значит, не бывать… А остальное мне зачем? Чтобы ты меня по московским кабакам таскал? Да и обгрызло тебя здорово, Туманский.
— Что значит «обгрызло?»
— А ты считаешь, все вокруг стареют, а ты все еще петушком? Шантеклерчик ты мой… Молодые курочки солнышко уж давно без твоего кукареканья встречают.
— Тебе обязательно говорить мне гадости?
— Это не гадости, а суровая действительность. Я понимаю, досталось тебе… Пожевало! Только сам ты этого не замечаешь. Со стороны, особенно бабам, оно как-то видней. А мне чужих огрызочков не надо. Натерпелась я в молодые лета от огрызочков, которые мне от Нинки доставались.
— Ну, не ту пластинку завела, Марго. Все у нас с тобой еще может быть нормально… Прорвемся!
— Ой, не темни, Семен… Не надо… Я собираюсь!
— Уже?
— Я не дура… Ты же этого так ждешь!
Часа через полтора Туманский сидит на ступеньках парадного входа в особняк, и, все еще изображая сильно поддатого, покуривает трубку и наблюдает за тем, как Цой помогает Монастырской распределять багаж в ее открытой иномарочке с откидным верхом. Марго в дорожном наряде, шляпке-шлеме, автомобильном шарфе «под старину». Поодаль тормозит «Волга», из нее выбирается Чичерюкин.
— Здравствуй, Марго…
— И прощай, Чичерюкин… Так что тут у тебя, Цоюшка?
Наш повар никогда никого не отпускает без своих кулинарных сочинений. Ей он тоже передает коробки:
— Здесь восточные сладости. По рецепту моей мамы: хурма на меду, фаршированная инжиром с миндальными орешками, цукаты из ранней айвы… Будет вкусно!
— Этого я никогда не забуду, Цоюшка. Будет что вспомнить. Хоть что-то сладенькое.
Марго садится за баранку, включает мотор.
— Эй! Там! На вахте! Может, скажешь что-нибудь на дорожку, Туманский?
— Мое сердце для тебя всегда открыто, Марго! Этот дом тоже…
— Ну хоть и врешь, а приятно…
Монастырская отъезжает, громко сигналя.
Туманский поднимется, мгновенно сдирая с себя маску запойного.
Ни хрена он не пьян по-настоящему.
Наглотался чекистских таблеточек — и ни в одном глазу.
Он, гикая, отчубучивает коленца лезгинкообразного пляса. Чичерюкин, хохоча, присоединяется к нему в этом ликующе нелепом танце.
Повар невозмутимо смотрит на них из своих щелок. Нашего кулинарного Будду ничем не проймешь.
— Цой! — вопит Сим-Сим. — Корейская твоя душа… А вот теперь заводи шарманку без балды! Мяса — с кровью! Водки — со льда! Свободные мужики свободно празднуют жизнь! Без бабья!

Глава вторая
«ЧАО, МУТЕР!»

До выборов четырнадцать дней.
Мои штабисты полны оптимизма и пашут как лошади. На кухне у Гаши не остывают кастрюли. Она тоже весела, напихивает всю ораву своим варевом и жаревом, доит щедрую Красулю, в холодильнике свое молоко не переводится.
И только мы с Карловной знаем точно — все напрасно. Мы уже продуваем. В общем, продули…
Сели на пару с нею втихую от всех к компьютеру, просчитали варианты.
И — первые — поняли.
Нам концы.
Хоть пупки развяжи — за меня будет процентов шесть, максимум семь сомовских.
У Зиновия почти пятьдесят.
Начальник порта болтается где-то в районе трех.
Но его и так никто всерьез не принимает.
В общем, щеколдинский кукольный театр меня делает по всем параметрам.
Лохматик тоже о чем-то догадывается, спрашивает:
— Ну что, Лизонька? Пора сливать воду? Или у тебя есть, как в рейхе у незабвенного Адольфа, какое-то «вундерваффе»? Чудо-оружия вроде «фау» еще не отрыла?
Может быть, уже и нашла.
Свое чудо-оружие.
Последний шанс.
Только про это никому знать не дано.
Шлепнусь мордой в дерьмо.
Так это только моя персональная морда будет и мое полуродимое дерьмо.
Они-то при чем?
В общем, я даже к Эльвире в парикмахерский салон зарулила, почистила перышки.
Помирать надо красивой — это я по первой Туманской запомнила.
Ну, без Кыськи у меня бы ни фига не вышло.
А так она у меня десантировалась в щеколдинский штаб. На своем скутере.
Когда в своем моторизованном прикиде и каске она входит в их вестибюль, Зиновий в светлом элегантном плаще, шляпе, отложив букет цветов на стол, пьет кофе, оттопырив мизинчик. Виктория работает на компьютере, перегоняя распечатку на принтер.
Лениво-снисходительный пиарщик Петровский тщательно чистит свою трубку ершиком. Ему просто скучно.
— Зюнечка, лапочка, а я к тебе, — говорит Зюньке Кристина.
— Подождите секунду, мадемуазель. Значит, ваша встреча с птичницами прошла удачно, Зиновий Семеныч?
— Даже хлопали… Вон… Цветы всучили… Некоторые плакали…
— Плакали?
— Ну, когда я им впилил про детскую беспризорность… По вашим параграфам…
— Слезы — это более чем хорошо! Что там у нас, Виктория? По последнему опросу…
— В принципе нам здесь больше нечего делать, Юлий Леонидыч. Можем паковать чемоданы. Финишную прямую они проскочат и без нас на инерции… накатом. По последним опросам, Басаргина возьмет максимум восемь процентов, этот… из порта… полтора… Остальное Зиновия Семеныча.
— С вас шампанское, Зиновий.
— Сбегать?
— Да не сейчас. На инаугурации.
— Чего тебе, Кысь?
— Тебя папа Степа попросил к нам домой подбросить… Чего-то там обсудить… Не знаю…
— Что это он на ночь глядя?
— Давай… Давай…
А я почти рядом.
Вся такая благоухающая и прекрасная. Почти трепещущая. Словно на первую свиданку заявилась. Хотя, возможно, она для меня станет и последней.
Сижу себе на бережку у моста, на днище старой «казанки», слушаю, как на пляжном радиостолбе Москва что-то талдычит про цены на баррель российской нефти.
Мне бы их заботы…
Кыся на своем скутере, на заднем сиденье которого сидит Зиновий, лихо скатывается с берега и тормозит прямо перед моим носом.
— Ты что, обалдела? — перепуганно дергается Зюнька. — Куда ты меня приперла? Меня же Ирка ждет… Я…
— Спасибо, Кысь. Теперь это мои дела.
Кристина, газанув, уносится прочь.
— Давно не виделись, Зюнь… — поднимаюсь я. — Да ты не обмочись. Я с миром.
— Чего тебе надо? Чего?! — Он пробует закурить, но роняет пачку. Я поднимаю ее, выдергиваю сигаретку, вставляю ее ему в зубы и чиркаю зажигалкой.
Зиновий крутит головой, озираясь, до него наконец доходит, что мы одни. Только далеко от нас по пляжу вдоль Волги ходит какая-то бабка и выискивает в песке пустые бутылки.
Он немного успокаивается.
Я разглядываю его — смешно, но сейчас он похож на пуганого белокурого пацаненка, которого застукали, когда он занимался под одеялом весьма приятным, но стыдным делом.
— Ну что, Зюня, сделал ты меня?
— Ну еще неизвестно… Как повернется…
— Сделаешь… Они сделают… И меня сделают… И тебя сделают… Когда-нибудь…
— Я не хотел, Лиза. Честное слово, не хотел.
— Уходи из города, Зиновий.
Он еще ничего не понимает:
— Как это — «уходи»? Зачем? Куда? Когда?
— А вот прямо сейчас. Сейчас от них не уйдешь — никогда не сможешь.
— Ты… ты с ума сошла, Лизавета.
— Совсем нет. Ну ты на себя-то посмотри. Какой, к чертовой матери, из тебя мэр? Ну кончится эта свистопляска, смоются твои пиарщики… И дальше что? Все как было?
— Слушай… Ты их просто не знаешь… — лихорадочно бормочет он. И все озирается: — Ты ничего тут не знаешь… Ты деда не знаешь… Он не прощает… Они же… они же просто убьют меня…
— Не трусь, Зюнька. Чтобы убить, тебя еще догнать надо.
Он задумывается. И это уже хорошо.
Я даже не ожидала, что он еще хоть немного умеет думать. Без них. Сам.
Глаза его подсвечиваются сумасшедшей надеждой:
— Слушай… а давай вместе, а? Ты же тоже можешь…
— Уже нет.
Теперь он хватается за малейший предлог. Как за соломинку.
— А Гришка? Гришка как же?
— А он с Кыськой каждый день катается. Вот она мне его и завезет. Думаю, в Плетенихе покуда его никто не достанет. За него не бойся. Что бы ни случилось, я его не оставлю.
— А… Ирка?
— А ты уверен, что он ей будет нужен? Без тебя? Я — нет.
— Не знаю… Как-то… Вот так… Как в омут! С головой… Нет… Нет… Ты за себя не бойся… Я тебя в обиду никому не дам… Они тебя не тронут… Никто не посмеет… Нет… И давай так, Лиза: я тебя не видел, а ты меня.
Конечно, это подлянка.
Запрещенный прием.
Но больше мне ничего не остается.
Я снимаю с него эту дурацкую шляпу, треплю по спутанным мягким волосам и засаживаю из главного калибра. В упор, расстрельно:
— Ты меня любишь, Зиновий?

Как я теперь знаю, часа три после нашего рандеву щеколдинская команда с примкнувшими к ним персонами ничего не ведала.
Но к часу ночи все пошло срабатывать.
В люксе помощница пиарщика Виктория готовила его к поездке в область, к Кочету, собирая в его кейс отчеты, заключения и прочую труху.
— Господи! Как мне обрыдло здесь все! У одной колорадский жук сожрал картошку, у другой не сожрал… Юлик, до Москвы рукой подать, третье тысячелетие на дворе, а у них и конь не валялся… Совершенная дикость! И высшее достижение цивилизации — городская баня, которую еще купцы для себя ставили. Рай для идиотов.
— Ну и кто бы нас кормил, если бы не было идиотов? Я же Большого Захара намерен, Викочка, на дополнительный гонорарий раскрутить! Трясти так трясти… Возьми-ка трубочку… Я уже сплю…
Пиар-девица снимает трубку:
— Алло… Да, мы. Послушайте, вы можете не гундосить, Ираида Анатольевна. Ах, это вы рыдаете… Что?! Кто?! Но этого просто не может быть! Просто потому что так не бывает.
— Что там еще у этой девки?
— Это не у нее! Это у нас! С тобой! Ну, кретин! Ну, скотина! Ну, сопля! Смылся, а? Сбежал, а?!
— Кто… сбежал?..
— Кандидат, Юлий Леонидыч, кандидат. Нет, мне такое и присниться не могло!
— Едем! К ней!
— И так добежим… Рядом же… У этих питеков тут все рядом!

Злобно-заплаканная Горохова с назревающим фингалом под глазом сидит на диване, закинув голую ногу на ногу, и курит. Петровский просматривает конверт с письмом. У стола со столовым серебром и посудой к ужину сидит Максимыч. В передней виден Чуня, который обыскивает одежду Зиновия на вешалке.
— Ну и чего там, пиар? В Зюнькином послании?
— Заявление на имя Степана Иваныча… Отказное… Гражданин Щеколдин З. С. снимает себя с дистанции.
— Что будем делать, пиар?
— Пока ничего.
— Как это? Похоже, он нас всех раком поставил. Лизка всю его публику под себя подгребет. Безвыходное положение.
— У меня безвыходных положений не бывает. Пока главное, чтобы эта новость не пошла гулять по городу. Для всех — он еще здесь, понимаете? Ну мог он на пару дней отправиться на ту же рыбалку… Слушайте, Горохова! Он вам хотя бы что-то сказал?
— Да я вон только посуду к ужину ставить стала… Влетел… Глаза психовые… Гришку поцеловал, вот на эту фотографию Маргариты Федоровны глянул и сказал: «Чао, мутер!» И на лестницу. Я за ним, остановить хотела… Не остановился… Вот — мне в глазик! Я сама себе ничего объяснить не могу.
— Ну, объяснения — это ваше дело. С меня хватит факта! Фрол Максимыч, мне из гостиницы надо кое-какие звоночки выдать. Не службу же спасения нам теперь вызывать? Ибо сказано: врачу, исцелися сам…
— Ну, исцеляйся, пиар, исцеляйся… Покуда я тебя… не исцелил… — Старец больше не замечает уходящего спеца, внимательно рассматривает голоногую Ираидку. — Ах, Зиновий, Зиновий… Какую автобиографию сам себе сгубил… Да и тебе тоже… Значит, Ираидка, ты раньше ни о чем и не догадывалась?
— Мудила… Как мешком из-за угла.
— И куда его унесло — не ведаешь? Ну, может, он хоть намекал на что-то…
— Нет. Я честно, дед. Да я бы его сейчас сама по стенке размазала… Мотоцикл этот сраный из «ракушки» во дворе выкатил… И — лататы!
— Ах, поговорить бы с юношей… Поговорить…
Максимыч поднимается, собираясь уходить. Горохову как пружиной подбрасывает:
— Эй! Эй! А мне что делать, дед?
— А делать тебе тут, Ираидочка, больше совершенно нечего. Это ты совершенно справедливо понимаешь.
— Ну ты хоть деньги какие-нибудь оставь. У меня же ни черта нету. Я смотрела… Он все выгреб…
— Корыстна ты, Ираида, и сребролюбива. Какие деньги у старичка-то? Нехорошо… Ох, нехорошо… С кормильца спрашивай… Все с него… С Зюньки-то… Ты нашарился, Чунечка? Ничего, значит? Пошли, сокол мой ясный.
Когда они ушлепывают, Ираида запирает за ними двери, задирает юбку и вынимает из-за резинки чулка пачку денег.
— Ну хоть на это совести хватило… Не выгреб…
Горохова привыкла все просчитывать молниеносно. Вытаскивает из-под стола уже полузагруженную сумку, швыряет в нее деньги, выходит в переднюю, надевает плащ, косынку, возвращается за сумкой, спохватившись, загружает столовое серебро. На порог из боковой двери выходит сонный Гришка.
— Вот черт… Ты почему еще не спишь?
— Вы уезжаете, тетя?
— Выходит, что так… Так выходит… Ты пойми, куда мне с тобой, парень? Никуда мне с тобой… Вот устроюсь… и вернусь… Вы куда с Кысей завтра с утра собирались?
— В кино… На «Бэтмена»…
— Вот ей все и скажешь. Они там все Щеколдины. И ты у меня Щеколдин. А я вернусь… Я… быстро… вот увидишь… я быстро…
— В командировку, да? Как мама Лиза? Вы же мне говорили…
— Что я говорила? А, ну да… В командировку, в командировку… Погоди-ка!
Горохова хватает ручку, выдирает лист из блокнота, быстро пишет. Протягивает записку Гришке:
— Вот здесь все написано. Для дяди Степы и тети Симы. Когда Кыська придет, ты ей покажи вот это. Не забудешь?
— Нет. А что там написано?
— Они поймут. С них не убудет. И прости меня, Гришенька… Прости…
У Ираидки все-таки что-то срабатывает. В глубине души. Если, конечно, там что-то еще осталось. Она опускается на колени, целует его, обнимая.
— Вы, что ли, плачете? А зачем?
— Так выходит… Ты иди спи… Ну, иди! Пожалуйста…
Кристина торчит в сиренях на своем скутере в Зюнькином дворе. Она и видит, как сматывается из Сомова Ираида Горохова, волоча набитую сумку на колесиках и две новые шубы на плече, норковую и из чернобурки.
Успела, значит, тряхануть Зюньку и к зиме затариться.
Кыся неторопливо следует за ней до вокзала. Электрички уже не ходят. Так что Горохова подсаживается в первый же пассажирский поезд Архангельск — Москва.
А Лыков и Ленчик, патрульно прочесывая ночной город, вдруг видят из своих «Жигулей», что под картонным Зиновием сидит Гришка в ночной пижамке, но с рюкзачком за плечами и упорно борется со сном, то и дело роняя голову в коленки. Лыков выбирается и приседает на корточки перед Гришкой.
— Здорово, Григорий.
— Здорово, Лыков.
— Ты как здесь оказался?
— Я шел… шел… к папке… и дошел… Он, как выпьет и из дому уйдет, всегда с этим дядей картонным разговаривает… Придет скоро…
— Хм… И не страшно было?
— Ты что, Лыков, не знаешь, как надо? Надо не жмуриться и говорить: «А мне не страшно… А мне не страшно…» Меня мама Лиза научила…
— Выходит, папки дома нету?
— Ага… Они там ругались, ругались… И он ушел… Сказал: «Все… Я сваливаю!» И ушел…
— Хм… Как интересно… А где… Ираида? Анатольевна?
— А она в командировку уехала… Вот с такой сумкой… И вот с таким чемоданом… И свои новые шубы унесла…
— В командировку, значит. Еще интересней. А ты, значит, один в доме остался?
— Ага… Я мультик посмотрел на кассете… Про Тома и Джерри… А потом смотрю — там такой замочек, с ключиком изнутри… Я его — щелк! И все!
— Ну и куда ты направляешься?
— Не знаю, Лыков. Я сюда шел-шел и немножечко заблудился. А папа здесь всегда останавливается и говорит сам себе: «Здорово, придурок!»
Сгорающий от любопытства Ленчик прыскает в кулак:
— Ну дает пацан…
— Помолчи! Ну а куда ты еще хочешь, Григорий?
— К бабе Гаше. И чтобы мама Лиза была. Вернулась чтобы. Я все жду-жду… а ее все нету и нету. А ты меня покатаешь?
— Лезь в автомобиль!
Гришка с ходу лезет за баранку.
— Чего это у них стряслось? Разбежались, что ли? Раз пацана без присмотра бросили? — шепчет Ленчик.
— Зюнька бы его не бросил. От Ираидки чего угодно ждать можно. Но чтобы — Зиновий? Похоже, что Зиновий Семеныч у нас куда-то слинял. А с чего?
— Непонятная картина. Может, парня к Щеколдиным закинем… Тут же рядом, налево — и сама Серафима Федоровна… Дом восемь…
— А ты принюхайся, Леонид, принюхайся. Чем с ихнего направления несет?
— Да вроде ничем. Только у меня нос заложен.
— Нос, младший сержант, Митрохин Леня, для сотрудника милиции — главный инструмент службы. Поважней табельного твоего Макарова. Его всегда правильно держать надо! Дерьмом уже от Щеколдиных несет… И наша задача — не вляпаться. А сохранить честь мундира в белоснежной чистоте. Соображаешь почему?
— Не-а.
— Есть у меня такое предчувствие, что, возможно, очень скоро мы с тобой Лизавете козырять будем.
— Ну и умный же вы, Сергей Петрович.
— Предусмотрительный…

Самое смешное, что, когда они привезли на мое подворье Гришку, он насчет меня особенно и не ликовал. Ну, вернулась мама Лиза из командировки. Как ему и втолковывали.
Больше всего ему понравились Красуля и Аллилуйя. Он заполучил с ходу две живые громадные игрушки — лошадку и коровку, буквально обмер от восторга и облизал их. И заявил, что спать в дальнейшем намерен только под попоной на сене, в гараже, куда мы их запихнули. Так что брыкался, рыдал и орал он, когда мы с Гашей тащили его в кроватку, — будь здоров!
Мы, конечно, с самого раннего утра ликуем…
Только Лохматик почему-то смутен, поглядывает на меня не без жалости:
— Вы же не дура, Лизавета. Наверняка новую дохлую крысу нам подбросят. Вы что? Думаете, все это их остановит?
Гаша фыркает и тут же раскидывает карты на гадание. И злится с ходу:
— Король треф, гад… Все время под руку лезет…
— Король треф — это есть Захар Ильич Кочет? — интересуется Карловна.
— Не думаю… — в сомнениях отвечает дотторе.

А они уже поцапались — король треф и король пиара…
Кочет в крайнем раздражении скрывается в кабинете Лазарева, запершись на пару с хладнокровным Юлием Леонидычем.
— Ну не ожидал… Не ожидал, Юлий. Какого-то Петюнчика приструнить не смогли.
— Я привык иметь дело с нормальными людьми. Этого слюнтяя я квалифицировал как абсолютную медузу, которая делает то, что велят. Захар, это первый прокол в моем послужном списке.
— Ты смотри — со мной не проколись.
— И… скоро?
— Судя по всему — в начале будущего года.
— А его куда?
— По намекам, в Совет безопасности. Ну, курочка еще в гнезде… А с этим завалом нам что делать? Слушай, времени же уже нет.
— Да уж… Я в этого идиота все вложил. Разогнал телегу будь здоров… Конечно, я постараюсь придержать эту юную даму… На компромате поработать… Она же у нас уголовная… Сиделица…
— Вот-вот… Что-нибудь вроде «Остановите воровку!», «Криминал рвется во власть!».
— Но это проблемы не решит… Поздно… Все поздно…
— Что ты лепечешь?! Тебе была поставлена элементарная задача — посадить в кресло нужного человека. Ты этого не сумел. Мне нужно было, чтобы она не просто ему продула! Мне нужно было, чтобы ее раздавили, чтобы она получила такой удар по мозгам, после которого ей там просто нечего будет делать. Чтобы и духу ее в Сомове не было. Ты этого не сделал.
— Я не понимаю, что ты нашел в этой дыре. И каким медом тебе там намазано. Но остановить ее все-таки еще можно. Правда, законные сроки на выдвижение уже прошли.
— Пусть тебя это не волнует.
— Тогда найди новую фигуру! Значительнее и мощнее, чем этот дебил и эта красавица, вместе взятые! Которая смогла бы выбить любого напрочь из этой вонючей полудеревни, которая бы придавила эту писюху известностью, чином, именем, возрастом, наконец! Сейчас модно все героическое! И такая фигура мне нужна сегодня, сейчас, немедленно… Вчера она еще была нужна!
— Где же я такую найду?
— Бутылка коньяку? За наводку?
— Ящик.
— В штабе округа.
— Чернов?
— Вот именно.
— Дохлый номер. Его и танком не сдвинешь. Нет… Не уговорю…
— Но ты же не один на него пойдешь! Со мной, Захар Ильич… Со мной… Так что давай прикинем, как мы его брать будем…
Берут они его в служебном кабинете.
С задернутыми противошпионскими шторками картами на стенах, модельками стрелялок и бухалок на стеллажах и куском искореженной брони от танка, в котором генерал горел еще в Афгане.
Горел он удачно — на плотных щеках остались только почти незаметные после пластики пятна. Вообще-то он дядька еще хоть куда (когда я его увидела позже, он мне понравился). Из таких мужиков, которые себя стараются держать в форме, не плыть, больше всего любят носить неброскую полевую форму и чем-то неуловимо напоминают непаркетных генералов царской армии.
Кучер и Петровский работают слаженно, в паре, и похожи на сватов, обрабатывающих обалдевшую невесту.
Генерал напряженно сопит, вертя в здоровенных как лопата лапах карандашик.
— По-моему, вы свихнулись, мужики.
— Наоборот… У тебя же критический служебный возраст, Даниил!.. Сколько тебе до пенсии осталось? Два месяца? Ну и что потом?
— Что-то я тебя не понимаю, Захар. Мне было обещано кое-что другое.
— Это он к тому, что сейчас на каждой фирме модно иметь своего генерала, — замечает Петровскому «вице». — Я и впрямь хотел его в Москву в «Экспорт-меха» впихнуть! К сыну… Представительствовать…
— Вот чушь-то несусветная. Ну будет Данила Иваныч там очередным почетным высокооплачиваемым славянским шкафом среди прочей офисной мебели… Среди мехов и нафталина… А тут же — живое дело! А главное, Захар Ильич, ты же его не оставишь?
— Да не чужие же… О чем речь?
— Не знаю, мужики… Не знаю… Как-то неожиданно все. И потом… С кем работать? Я же там никого не знаю.
— Нашел над чем голову ломать! Ты же даже дивизией командовал, да еще какой. Подтянешь резервы из своих отставников.
— И — форсированным маршем! Вперед! Знаменитый генерал на новой службе Отечеству! — дурашливо козыряет Петровский.
— Точно, — подпевает ему Захарий. — Да мы с тобой, Данило, там такое развернем — по всей России греметь будешь!
— Вот это я гарантирую… Насчет греметь…
— Да бросьте вы… Ну я понимаю, если бы на область… В губернаторы… Или хотя бы в вице… Как ты, Захар Ильич. Это еще как-то по чину. Есть прецеденты. А то какое-то Сомово. Там же приличного подразделения не расквартируешь. Его и на карте не видно!
«Сваты» демонстрируют глубочайшее скорбное недоумение.
— Их превосходительство… не понимают, Юлий Леонидыч.
— Не понимает он, Захар Ильич… Не понимает…
— Ну так растолкуйте…
— Это же уже почти что Москва, генерал. До столицы — рукой подать. И опять же — не Москва. Рыбалка — помереть можно! А охота! А красота! Вот так вот выбежать утречком на бережок… Для разминочки… А перед тобой — родимые просторы, — воркует пиарщик.
— А на берегу… Резиденция!
— Какая еще, к чертям, резиденция?
— Которую я тебе построю! И на крыше твой личный генеральский штандарт! Нет, он просто боится, Юлий Леонидыч.
— Не может быть!
— Трусит, — убежденно замечает Кочет. — Тем более что он, видать, уже все для себя спланировал. Ему бы в Сочах кверху пузом лежать. А на то, что Россия, можно сказать, страдает, чихать он хотел. Кончился генерал Чернов!
Генерал поднимается за своим столом и нависает над гостями. Только теперь понятно, что он просто великан перед этими коротышками.
— Ну, будя… Порезвились… Слишком уж вы усиленно из себя мартышек строите. Этот кабинет кукольных спектаклей не любит, — негромко и сурово говорит он им. — Я области слишком многим обязан. А главное, тебе, Захар Ильич. Если бы не ты, у меня в гарнизонах солдатики на одной перловке сидели бы… И у костров грелись… Из-за отсутствия топлива и электроэнергии… Я добро помню… Да и вижу, что вас что-то прижало. Так что, мужики, теперь давайте всерьез. Что там у вас стряслось-то?
Кочет оборачивается на пиарщика.
— Это не у меня… Это у него… Ты-то хоть на этот раз что-то гарантируешь?
— Нужен сверхмощный, абсолютно неожиданный, эмоциональный удар! Как бы «гром победы, раздавайся!».
— Какой еще, к чертям, гром? Хватит мне тут темнить! Раскладывайтесь!

А в Сомове про то, что Зиновия уже нету в городе и он умотал по трассе не то на Москву, не то на севера на своем крутом «судзуки», с рюкзаком на багажнике, в самом неизвестном направлении — никто ни гугу.
Кроме нас, конечно.
Пущен слух, что Зюнька агитирует за себя среди браконьеров на тонях в районе Кобыльей гривы.
Уже два дня, как Ирка Горохова перестала блеять по городскому радио — как мать, и как жена тож…
Зато почему-то к микрофонам вытащили ветеранов еще той, главной войны, которые еще остались в Сомове в живых. Ветераны вспоминают про Сталинград, Курскую дугу и Берлин… Иногда плачут…
На радиостудии беспрерывно крутят военные песни, типа: «Вставай, страна огромная…» и «В прифронтовом лесу»…
И почему-то усиленно занялись маршалом Жуковым, который к нашему Сомову абсолютно не причастен. Крутятся какие-то старые пленки из архива, в которых мемуарно вспоминается, что маршалу не дали повести страну после войны на гражданке нужным путем. И всячески поминаются нынешние опогоненные главы губерний и городов.
Которые в новых условиях…
Но с армейской закалкой…
Железной рукой…
Искореняя…
Воздвигая…
Добиваясь…
И тому подобное…
По агентурным донесениям от уборщицы из нашего отеля «Большая Волга», пиарщик Петровский абсолютно невозмутим. Ест, пьет и играет сам с собой в шахматы. Его Виктория куда-то исчезла.
В воскресенье я выхожу сама и вывожу штаб в «люди». То есть на центральную площадь, примыкающую к набережной.
Каким-то чудом у нас в Сомове все еще сохранилась эта традиция — по выходным дням при хорошей погоде весь город сползается на площадь. Себя показать и людей посмотреть.
Когда-то это еще не замощенное место называлось «бережок», потом «пятачок», потом «Брод», то есть «Бродвей», откуда гоняли доморощенных стиляг, сейчас эта площадка никак не называется, просто когда говорят: «Пошли туда…» — все понимают, куда именно.
Считается просто обязательным, чтобы молодая мамочка вывезла своего первенца в коляске на обозрение. Впрочем, и пожилые сомовцы, приодевшись, тоже не оставляют площадь вниманием. Тут же не одна семья зачиналась, с хихиканья и взаимного еще дистанционного обнюхивания.
Постоянных торговых точек тут нету. Просто по выходным начинается массовое перемещение тележек и лотков с мороженым, выпечкой и прочим с вокзала и всей набережной.
В открытую торгуют только бутылочным пивом с картонными стаканчиками.
Все, что покрепче, распивается в темно-зеленых густейших кустарниках, которыми площадь обросла мощно и давно, как волжский шкипер бородою.
Дотемна по Волге ползают оба прогулочных теплоходика. Можно даже на острова за день сгонять и вернуться засветло.
Ну и конечно по таким дням Лыков стягивает всех своих ментов к месту скопления народонаселения и бдит сам, наблюдая за обстановкой с порога мэрии, обычно парадный и даже в белых перчатках, для форсу.
Обычно тут часов с четырех дня играет вальсы, полечки и даже кое-что из попсы объединенный пожарно-ментовский духовой оркестр, инструменты для которого, кстати, закупил от своих щедрот Фрол Максимыч Щеколдин, то есть все подавалось именно так, это он местный малый бизнес уговорил раскошелиться…
Но раз в месяц Артур Адамыч выводит на люди свою гордость, то есть наш народный хор. Как бы остатки некогда могучей художественной самодеятельности. Хор здоровенный, по старой памяти считается почетным постоять в нем хотя бы на подпевках. Единственная проблема — мужские голоса. Кончаются они в Сомове. По причине отсутствия нормальных мужиков. Хористки из престарелых, в дополнение к своим кокошникам и сарафано-кофтам, нашим мужикам даже косоворотных рубах нашили, из атласа цветного, с вышивкой по вороту, перламутровыми пуговочками и кушаками.
Не сработало…
В такие дни Артур Адамыч напряжен, нервен, никого не видит и ничего не слышит. К хору он относится более чем серьезно.
Кстати, длинный смокинг, скорее фрак, доставшийся мне от Сим-Сима, мы ему все-так всучили, ушив брюки с лампасиками и убрав лишнее под мышками. Крахмалку с пластроном и новой «бабочкой» просто купили. Но ни одни лакировки на его ножищи не налезли, они у него больные, в каких-то старчески разросшихся суставах, так что мы уговорили нашего Бетховена на обычные осенние боты из войлока. И удобно, и прилично.
Так что нынче наш Адамыч может по дирижерской форменке и самому Ростроповичу вставить. Носится по площади с белой косматой гривой, весь благородно-тощий и черный, как такой музыкальный ворон-воронович…
Хористы уже нагородили мостков из табуреток, досок и прочего, в два уступа.
Агриппина Ивановна шепчет мне:
— Седня за тебя петь будут, Лизавета. Адамыч объявит.
Карловна, потрясенная могучими объемами наших солисток (из каждой щедрой на телеса тетечки можно легко выкроить три таких фитюльки, как Элга), щелкает фотоаппаратом.
Кыська с девчонками тоже при нас.
Погода в предвечерье удалась обвальная. Абсолютно штилевая Волга залита закатным жидким золотом. На фарватере автоматика уже включила бакены, на которых расселись ленивые чайки, и огоньки их красиво помигивают в гаснущем дне.
Я озираю окрестности и с удивлением отмечаю, что на площади нет никого из щеколдинских.
Как будто им кто-то приказал сегодня на люди не выходить.
Артур Адамыч уже начинает распевочку, стоя с камертоном перед хором, и хористы еще вразнобой пробуют голоса: «Вече-е-ерний звон… Гм… Гм… Как много дум… Кха-кха…», когда происходит что-то непонятное.
На площадь со стороны московский трассы выруливает в двухместном лакированном кабриолете с откинутым верхом, озираясь, некая фигура, по которой совершенно не понять поначалу — парень это или девица. Потому как, если судить по зеленому косматому парику, мешкообразному балахону с разрезом на бедре до пят, это все-таки девушка. Но по густой волосне в вырезе балахона и полосатым слаксам в обтяжку — это в какой-то степени мужик.
Вместо цифр на номере написано одно слово «ЖОРИК». Фигура, не обращая ни на кого внимания, вылезает через борт из кабриолета, что-то спрашивает у Лыкова, и тот направляет ее в мэрию. В мэрии сегодня дежурит Степан Иваныч. Главный по Сомову нынче.
Девчонки мои почему-то чумеют на глазах и, отойдя от меня подальше, начинают перешептываться.
— Чего это за пугало? Из цирка, что ль? — удивляется Гаша. — Кыся, сбегай к отцу-то… Спроси там…
Кыська стрелой уносится в мэрию.
Мои девчонки, бледнея и краснея, извлекают подмазочки и начинают беспощадно раскрашиваться.
Кристина вылетает из мэрии как из пушки и несется к нам. Глаза у нее квадратные.
— Ой, тетя Лиза! Это же они! Они! Вот не думала!
— Кто — «они», солнышко?
— «Крейзи догс!», «Крейзи догс!» — задыхается она.
— «Сумасшедшие собаки»? — машинально перевожу я.
— Псы, Лизавета Юрьевна! Псы! — снисходительно растолковывает мне, темной, Зинка-Рыжая. — А я думала, у них гастроль в Польше.
Через минуту я врубаюсь в информацию: «сумасшедших бобиков» в целях поднятия популярности кандидата в мэры Зиновия С. Щеколдина зазвала в Сомово именно на сегодняшний вечер его команда. Но их зеленоволосик не нашел. В их штабе почему-то никого нету. Там вообще все закрыто.
Однако оказывается, эти самые «Крейзи» еще раньше потребовали стопроцентную предоплату, налом, и Серафима им все, до копейки (или цента?), отстегнула.
Ансамбль вот-вот пришлепает в полном составе и грянет тут, на радость нашим неполовозрелым сомовцам.
Степан Иваныч сейчас пытается объяснить их главному, что нужда в их концерте отпала, но главный подозревает крупный подвох, боится, что в случае неисполнения контракта с них слупят неустойку или просто потребуют вернуть бабки.
И заявляет Степан Иванычу, что они приперли из Москвы вкалывать, он в гробу всех видал, непосредственно в белых тапочках, и плевали они, что какой-то там кандидат отсутствует.
Их дело — отбарабанить свое…
А там хоть трава не расти!
Пока я все это выслушиваю, на площадь с ревом выруливает раскрашенный всяческими граффити бортовой грузовик величиной с баржу. На прицепе он волочет обычный дачный трейлер.
Оказывается, «Крейзи» моторизованы — будь здоров! И минуты не проходит, как отваливаются высокие борта грузовика, образуя концертную площадку, на которой уже выставлены мощные инструменты, преимущественно на электронике. Автоматом выдвигаются шесть штанг, на которых закреплены плоско раскрыленные, сверкающие металлом динамики. Похоже, что на площади села летающая тарелка со свихнувшимися и впрямь инопланетянами.
Из мэрии вылетает зеленоволосый, оглядевшись, выдергивает картонного Зюньку со своего места, зажимает его под мышкой, мощным прыжком возносится к микрофону, сдирает с себя балахон, оставшись с оголенным цветно-татуированным торсом, и, обняв картонного Щеколдина, орет хрипло:
— Здорово, придурки! Хеллоу как бойз, так и герлы! Голосуйте за этого плоского кретина! «Крейзи догс» — за него! Мы врубаемся! Бадли-дадли! Фигли-бам!
Динамики взрываются как фугасы. Из трейлера выскакивают две малоодетые девахи в клаптиках лайковой кожи и еще один парнишка цвета растворимого кофе величиной со шкаф, похожий на Кинг-Конга. Но в оранжевых плавках. На его запястьях, щиколотках и поясе мигают разноцветные электрохреновины. В небеса над памятником Ильичу вонзается узкий луч зеленого лазера.
Почти вся площадь, и все мои девчонки тож, с восторженным визгом и ором ломятся к грузовику.
От ритма и барабанной осыпи содрогается Сомово.
Несмотря на то что этим чудикам на Зюньку было глубоко начихать, заработали они как динамо-машины и погнали программу, не переводя дыхания.
Между прочим, голосина у этого типа в зеленом парике оказывается классным…
Да и остальные тоже пашут на все сто…
— Матерь божья! Из какой же клетки этих обезьянов выпустили? — охает тетка из хора прямо над нашей головой. — Адамыч! Блин! А мы че молчим!? Это ж наш день. Не переорем, что ли?!
Бледный Адамыч, встрепенувшись, поднимает палочку.
Поначалу хора не слышно, но, удивительное дело, нормальные голоса становятся все слышнее и набирают колокольную мощь.
— «Вечерний звон… Вечерний звон…»
Между прочим, я вдруг замечаю, что и сама пою про этот самый звон, да и полплощади поддерживает своих.
Даже Лыков завелся и орет «В краю родно-о-о-ом…» с порога мэрии.
Битва гигантов…
Колизей…
Ну, по крайней мере, шапито.
В общем, бой в Крыму, все в дыму!
Никто никому и не собирается уступать.
С одной стороны залпами лупит «Бадли-дадли!»
С другой отстреливается «Вечерний звон».
И это до писка всем нравится. Хохот гуляет по площади раскатисто и неостановимо.
Но тут Гашка настораживается и дергает за рукав меня:
— Погоди ты… Что это?!
Я прислушиваюсь.
Почти неслышимый еще острый звук флейты вонзается куда-то в мозжечок.
И тут, приближаясь к нам по улице со стороны вокзала, гулко, мощно и слаженно ударяют маршевые барабаны. Рявкают медные трубы.
«Крейзи» тормозятся первыми, не понимая, что происходит.
Хор в полном обалдении умолкает сам.
На площадь, чеканя шаг, первым вступает роскошный офицер-тамбурмажор, вскидывая свою золоченую хоругвеобразную булаву в конских хвостах и эмблемах.
Да и сам он, гренадерского роста, в аксельбантах и сдвинутой к носу парадной фуражке, прекрасен и грозен.
И как бы говорит всем своим видом сомовским аборигенам: «Нет, суслики, это вам не хухры-мухры! Это армия!»
И хотя плотным отлаженным строем за ним движется самый обычный военный духовой (потом я узнала, что из округа) оркестр, у меня почему-то холодок пробегает по загривку.
Все умолкает.
Разом.
Кроме них.
Их мощного и победного марша.
Единственное, что я еще слышу, — это как обалдевший Лыков говорит сам себе:
— Мамочка моя, роди меня обратно! А это еще откуда?!
Лохматик подходит ко мне из-за спины и крепко берет за руку. Я его уже узнаю не глядя. От него всегда пахнет больницей.
— Пошли, — говорит он негромко.
— Куда это?
— Пошли, пошли.
Через кустарники он выводит меня на боковую улицу-горбушку, откуда хорошо видна вся площадь.
Тут, почему-то не на виду у всех, а в полном безлюдье, светится черной полировкой и затемненными стеклами казенный «БМВ» Кочета. На этот раз с сопровождением — престижным полицейско-милицейским белым «фордом» из области.
За распахнутой дверцей «бээмвушки» сидит какой-то генерал в зеленой полевой форме, угрюмо отвернувшийся от всех. Его и не видно почти, я различаю только крепкий загривок и щеку в каких-то темных пятнах.
Возле кочетовского экипажа прохаживаются сам Захар Ильич и ухмыляющийся Юлий Леонидыч.
— Ну будет тут тебе сидеть, как байбак в норе, Данила Иваныч, — заглядывает в свою машину Кочет. — Выползай.
— Зачем?
— Буду тебя представлять народу. В виде местного руководящего состава.
— Какой там, на хрен, народ? Состав? Сегодня же выходной.
— У моих подопечных выходных не бывает. У меня, как видишь, тоже. Давай, давай…
Генерал нехотя выбирается из машины, прихватив форменный плащ.
— Ну и на кой хрен весь этот бардак с музыкой? Вы бы еще тут салют устроили… Из ста двадцати стволов!
— Для дела, Данила Иваныч… Для дела… — ласково говорит ему пиарщик, смахивая с генеральского плеча незримую пылинку.
— Все дошло? — шепчет мне Лохматик в ухо.
Дошло…
Поздним вечером Гаша мне рассказывает, что на площади было очень интересно. Военные показали фигурную маршировку, выдали соло на всех своих барабанах, а потом исполняли по желанию публики вальсы и даже знаменитый марш «Прощание славянки».
Похоже, Агриппина Ивановна совершенно не понимала, что это не какая-то славянка с кем-то там исторически прощалась.
Это я сегодня простилась.
С городом Сомово.

Глава третья
БОГ ИЗ МАШИНЫ

А у щеколдинских в эту ночь — обвал.
Автоколонна из нескольких грузовых фур из Германии стоит в очереди у ворот за продукцией агрофирмы «Серафима». Тевтоны ни с кем не контачат. Сидят на корточках у своих машин, покуривают.
Командует дальнобойщиками какой-то их мотофюрер Гейнц, из бывших «гэдээровцев», который по-русски шпрехает без всякого акцента.
На территорию их впускают по очереди.
Угрюмый Максимыч сидит на табуретке посреди двора и, опершись подбородком о палку, наблюдает за тем, как при свете прожекторов гастарбайтеры бегом грузят короба с сигаретами в очередную громадную фуру с прицепом. Серафима в рабочей одежде ведет подсчет у фургона. Автопогрузчик отправляется за очередной порцией сигарет, Серафима подходит к Максимычу:
— Пап, ну что особенного у нас случилось? Что ты сидишь как сыч? Ну некогда Захару с тобой толковать. Да и незачем ему тут светиться. Что тебе еще не нравится?
— А вот именно то, расшлепа! Слишком много воли взял твой Захар. Меня что, уже тут и нету? Все мимо старается… мимо… Ну на кой хрен нам этот генерал?
— Да хоть генералиссимус. Отстегивать больше придется… Всего лишь…
— Вам лишь бы отстегивать. А вы его наживали?
— Батя… Батя… Да что с тобой?
— Предчувствия, Симка. У меня такое настроение только один раз в жизни было… В молодости… Казалось бы, ну все нормально… А я точно знал: придут за мной! И спросят.
— Неужто пришли?
— Пришли, доченька, пришли.
— И… спросили?
— Я не дурак. Меня уже там не было.
…Всю ночь мы с Карловной ломаем голову над тем, что теперь делать. Она додумывается первой.
— Я полагаю, Лиз, нам нужно произвести некий публичный акт, выходящий за рамки ординарного. Люди должны увидеть, что вы не сдались.
— Какой, на хрен, акт?
— Подумаем.
В конце концов мы додумываемся.
С утра Кыська крутится вокруг родителя, притащила в мэрию термос с кофе и какие-то бутеры для Степан Иваныча. Как бы от Серафимы.
Тот пожал плечами удивленно. Но Кыську не шуганул, не до того.
Парадный генерал Чернов, держа фуражку на колене, закинув ногу на ногу, восседает на стуле перед тем же столом, перегораживающим кабинет, с той же табличкой «Избирательная комиссия». Степан Иваныч держится вежливо-нейтрально, обе комиссионные дамы в смятении просматривают документы. Шушукаются.
— Есть проблемы? — досадливо морщится генерал. — Рапорт о моей отставке я уже подал по команде. Покуда, как и положено, ушел в неоплачиваемый служебный отпуск. Далее, по-моему, все в пределах гражданских норм и правил!
— В пределах… в пределах, Данила Иваныч.
— За чем же дело стало?
— Оно не стало, — возражает Степан Иваныч. — Просто нам тут надо посоветоваться… по деталям. Поздновато вы… В смысле оформления…
— Ну, советуйтесь… Советуйтесь… А я покуда рекогносцировочку на местности произведу! Честь имею!
Козырнув, Чернов выходит.
Иваныч вздыхает:
— Откуда он взялся? Только что не на танке! С чего его сюда вынесло?
— Степан Иваныч, генералам тоже кормиться надо…
А немыслимо парадный Лыков, в белых перчатках, сторожит высочайшего чина у выхода из мэрии с рассвета. Увидев вышедшего Чернова, печатая шаг, направляется к нему.
— Товарищ генерал-лейтенант, разрешите обратиться?
— Вольно, майор. Ты уже обращался. Как там мой номерок в гостинице?
— Все, что надо, вынесли. Все, что надо, внесли!
— Ну и ладушки.
— Товарищ генерал! Даниил Иваныч… Тут личный состав горотдела милиции как бы радостно удивлен! Имеются пожелания… Насчет всяких вопросов! Как бы в обстановке дружбы и взаимопонимания…
— Не тяни кота за хвост, майор.
— Ну, у нас тут… катерок… острова… костерочек там… ушица свеженькая… шашлычки!
— Отставить! И собери-ка ты мне ветеранов войны…
— Вам какой? Афганской? Кавказской?
— Отечественной!
— С этим напряг, товарищ генерал.
— В каком смысле?
— Так их на весь город всего четверо осталось. Ушли старички наши. Как говорится, живота своего не жалевшие за други своя и отечества ради. Вдовы есть, мужиков нету. Извините. Но эти, конечно, придут. В восемнадцать ноль-ноль. Годится?
— Добро! М-да. Тут еще одна штука. Я ведь как слон в посудной лавке. Говорят, у меня тут конкурентка есть. Ну а как мне ее найти? Эту самую… Басаргину, кажется?
— А чего ее искать? Она тут. На соседней улице… Недалеко… Рядом, в общем…
— Ну так веди меня к ней.
Лыков мнется:
— Товарищ генерал, там сейчас вам как бы неудобно. Обстановка. Запашок. Подванивает, знаете…
— Что ты несешь? Веди!
Честно говоря, на месте генерала я бы тоже обалдела. Вонища затопила уже пол-улицы. У открытого люка городской канализации стоит пожарная машина, стеснились любопытные, мои девчонки тоже, Эльвира и ее куаферши повылезали из парикмахерской, держатся поодаль, зажимая носы, старушки постоянно вылезают вперед. У люка со страховочным канатом стоит молодой пожарник, подтягивая веревку.
Из люка городской канализации выбирается фигура в прорезиненном ядовито-зеленом костюме высшей химзащиты, в противогазе, с фонарем на лбу, обмотанная страховочной веревкой. С фигуры льет какая-то желтая жижа.
Фигура — это я.
Я усаживаюсь на закраине люка, свесив вниз ноги, сдираю с себя маску, смотрю на молодого тушилу из альтернативных пацанов, который ошалело пялится:
— Закурить дай, огнеборец. Только сам прикури! Ну, что ты смотришь?
Генерала я, конечно, уже засекла, посматриваю искоса, оцениваю. Он меня тоже разглядывает, будто прощупывает небольшими, острыми, как у ежика, глазками. И вдруг усмехается:
— Это не он… Это, я смотрю…
— Ну только генералов нам тут и не хватало… — нагличаю я.
— Вы что это делаете, Басаргина?
— А хозяйство принимаю. Нашему водоканалу, этому самому Марчуку, башку отвинтить мало.
Лыков мне сигналит из-за генеральского плеча: мол, не нарывайся.
— Как интересно. Меня предупреждали, что вы… не очень стандартная особа, Лизавета Юрьевна.
— Какой сделали.
— Но вы ведь… вас еще… как бы это сказать… никто не выбрал…
— Это уже детали. Что волынку тянуть? Все одно. Чую, что со здешними водами именно мне разгребаться придется. И с питьевыми, и со сточными. Спасибо пожарничкам — костюмчика не пожалели. Чуть не сдохла! Там же, внизу, уже лет двести чуть не от самого Петра конь не валялся.
Генерал бесстрашно приближается и заглядывает в мокрое чрево колодца. Далеко внизу что-то протекает, шумит и плещется.
— Темно там?
— Как у африканца в заднице. Думаю, что я от Волги под землей прошла… километра четыре. Господи, генерал, и они еще удивляются, что их в половодье заливает. Да они вот тут скоро и летом на гондолах за хлебом пилить будут.
— Майор, а для меня лишнего костюмчика не найдется?
А вот это мне вовсе ни к чему!
— Генерал, генерал. Вы такой красивый… С музыкой… С трубами… С лампасами… Ну на кой вам-то в наше дерьмо лезть. Оно ведь совсем не розами пахнет…
— Но я ведь не лютики-цветочки обонять пришел.
— Какое совпадение! Я тоже.
Через двадцать минут генерал Чернов, упакованный в резину, ловко опускается в тот же колодец. Но уже не на подвесе, а по штурмовой леснице. На этот акт прибыла уже вся сомовская пожарная команда.
А я сижу, вся в дерьме, обсыхаю в сторонке и прекрасно понимаю — генерал Чернов меня сделал…
Героической хозяйки города из меня не выходит, вниз пошел разбираться с нашим говном крутой мужик. Не побрезговал. И лампасов своих не жалеет…
И тут меня испекли!
Я почти плачу, шмыгая носом, все плывет в каком-то злом тумане. Мне гнусно, погано и даже скорбно.
И я даже не подозреваю, что именно в этот миг над моей головой уже вздымается она, заря пленительного, значит, счастья…

В приемной Лазарева еще никого. Утренняя уборщица еще утюжит казенный ковер пылесосом, помощник Аркадий аккуратно навешивает на распялочки свой модный реглан, когда в приемную обрушивается злобно-растерянный Кочет.
— Слыхал?! — шипит он еще с порога.
— Что именно я должен слышать?
— Да ты хоть что-нибудь когда-нибудь знаешь? Раззява!
— Что именно я должен знать?
— Наш Лазарев выкинул штуку! Вернулся ночью из этого Китая, и, не сказав никому ни слова, рванул в шесть утра на своей кофемолке в Сомово!
— Ну и что?
— Да ты понимаешь, к кому его понесло?
— Ну и что? Виагра ему, Захар Ильич, еще не требуется. В отличие от вас…

А я не верю своим глазам.
Я не верю своим ушам.
Я уже ничему не верю.
И вообще мне кажется, что все это: дикая трясучка, треск мотора, сияющий круг лопастей над моей головой и этот тип в кожанке и белом шлеме с радиогарнитурой — какой-то нелепый и невероятный сон.
В бесшумно несущихся по кругу лопастях вертолетика мелькает отсвет солнца, и мне кажется, что там трепещет розовыми крыльцами какой-то мотылек.
Я никогда не могла вспомнить, что у нас было в тот день. Все разлетелось в какие-то странные куски, клочья, фрагменты.
То я вижу этот похожий на увеличенную детскую игрушку ало-белый вертолет, не на колесиках, а на санных полозьях, с остекленной круглой кабинкой, похожей на стрекозиный глаз, стоящий на берегу, под нашим обрывом. В вертолетике уже сидит притихший от восторга Гришка, а какой-то очень загорелый, до черноты почти что, человек с обветренными губами и небритый, оборачивается ко мне.
И это Лазарев…
То я ору, вцепившись в привязные ремни, и небо кувыркается под нами, а вместо неба над головой — сине-зеленая земля, и пилот оборачивается ко мне, скаля в смехе зубы.
И это Лазарев.
То мы падаем косо куда-то вниз, к земле, и я зажмуриваю глаза, абсолютно уверенная, что сейчас мы грохнемся. А когда вдруг мотор умолкает и я сызнова разлепливаю ресницы, он стоит уже рядом, на земле, протягивает мне руку, и я выпрыгиваю из креслица, обхватив его мощные твердые плечи, на миг касаюсь его груди и жадно втягиваю ноздрями эту странную смесь запахов — авиабензина, моторной гари, олд-спайсовского терпкого парфюма, табаку…
И это тоже он — Алексей Лазарев.
Наверное, мне это было нужно — чтобы его не было рядом какое-то время.
Для того чтобы просто понять, как он мне нужен.
Чтобы не думать ни про какую сомовскую хрень.
Не знать, что будет завтра, через час, через секунду…
Просто — быть…
От полного обалдения на меня напал словесный понос. И я все говорила, говорила, говорила. Молола наше время в муку. И все время спохватывалась — ой, так нельзя, лучше про дело.
Помню, как я его затащила к нашим родникам. Это выше по Волге, в сосновом бору, изрезанном оврагами в слоистых каменных плитах. Главный родник — Бурлачий — бил из расщелины на высоте и звеня падал по каменным уступам и растекался где-то уже далеко внизу. От воды, которой мы лакомились из ладоней, ломило зубы.
— Холодненькая?
— Лед!
— Хороша?
— Обалдеть можно…
— Вот и мы с моей Карловной балдеем. Вы что думаете, я тут надулась, как индюшка, и жду, когда меня на трон возведут? Фигушки… Я уже мозги вывихнула, на чем городу денежек нарыть… В казне-то после Щеколдинихи только крысы ночуют. Ну вот что у меня тут есть, Алексей Палыч?
— А что у вас есть, Лизавета Юрьевна?
— Земля, воздух и вода! Это только одна точка. А их тут, вокруг Плетенихи, как маку. Не могу смотреть спокойно. Это ж не водичка дуриком круглый год в Волгу течет, а те рублики, которых ни на что не хватает. Ну так как, вытряхну я из вас хоть что-ничего, господин губернатор?
— А я-то уши развесил. Места моего детства… To-се. А вы меня сразу за глотку, Лизавета?
— А жизнь какая? Тут поскорей скважины бить надо, ставить разливочные линии. Тара — пластик. Название позабористее. Скажем, «Молодильная»? Персонально для женщин. Или какая-нибудь «Бурлацкая», «Опохмельная»… Для мужиков. На этих источниках бурлаки всегда привал делали. Рекламу крутануть… и на Москву… Дело?
— Дело.
— Только вы это… Если можно… Без ваших согласований, комиссий… Не так, как с дедовым музеем…
— Уела все-таки.
— Мы уже на «ты»?
— А разве нельзя?
— Да рановато… что-то… Гусарим помаленьку, а? И как это у вас всех быстро? Гребень торчком, хвост веером…
— Заметно?
— Еще как!
— Извините… не буду…
И тут я пугаюсь, что он и впрямь подумает что-то не то.
— Ну зачем же так сразу — «не буду». Поживем — увидим…
Я почему-то вспоминаю Лохматика, и то, как он стоял растерянный возле вертолета на нашем берегу, и то, как отказался лететь с нами, сославшись на то, что у Гришки что-то с гландами.
Но мне неожиданно кажется, что их никого нету, то есть они есть, но где-то там, далеко, и немножечко ненужно…
А Лохматик никуда с подворья не уходит. Торчит в дверях веранды и вертит в руках здоровенный бамбуковый зонт. Гаша хлопочет у стола, накрывая его. Возле стола картонка с бутылками, и она с интересом рассматривает этикетку. На Гаше только что подаренный китайский халат, с высоким воротом, в драконах.
— Господи, а навез-то, навез, Николаша. И все в этих самых иероглифах. Как птичка накакала. Коробочки какие-то… Баночки. А с чем — не разберешь. Я вот слыхала, они там даже гадюк едят… Под своим соусом…
— Да ну. Не видали мы их соусов. Откуда он только свалился?
— А с неба, Лохматик, с неба. Еще и солнце не взошло, а над речкой — тырк-тырк! И на наш пляжик «плюх!» Вылезают двое. Один этот самый… летчик-инструктор. Только я так думаю — это охрана его. Видал, как он не хотел их с Лизаветой одних отпускать. И сам. Очень простой мужчина. Гляжу — даже коробищу сам тащит…
— Это что же выходит? Она его уже хорошо знает? Или… знала?
— А это ты ее саму допрашивай. Только знаешь, какое он платье Лизке преподнес? Правда, она от него как бы отказалась. Только какая же нормальная женщина от такого откажется?
— От чего это? Такого?
— Да я б сама в нем перед моим Ефимом в Плетенихе повертелась, если бы налезло. Красное, как аленький цветочек. Легонькое как паутинка. Длиннющее, до пяток. Зато вот тут вот… разрез аж донизу. Это, видать, китайки так своим китайцам ножки завлекательно показывают…
— Хилые у меня, выходит, делишки, Агриппина Ивановна, раз даже ты про ножки заговорила. Видишь, уже платья тащит.
— И ничего такого… И не думай… Мне ведь тоже этот халатик подкинул, но, между нами, это вовсе ничего не означает… Во… еще баночка… С чем же это? Едят его или не едят?
— Ты поосторожнее с баночками, Гаша. Они там в своем Китае и собак лопают.
— Каких еще собак?
— А таких. «Гав-гав!»
— Брось!
— Честное хирургическое. Так что гляди… Закусишь каким-нибудь кобельком… в маринаде, а потом выть будешь на луну!
В общем, дела такие: я еще таскаю Лазарева по окрестностям, а по Сомову уже волна пошла — губернатор в городе!
Больше всех теребят Серегу Лыкова, потому как он всегда на страже.
Кочет достает его и в ментовке, заставляя долдонить по телефону:
— Да нет же, Захар Ильич. Извините, я не понимаю вашей нервности. Все тихо. Из лиц никого и нигде он не собирал. Генерал? Генерал рыбачит. Захар Ильич, да суббота же. По субботам даже евреи не воюют. И меня не вызывал. Она его у себя дома принимает. Куда-то летали… Природа же… Куда денешься… Погодите! Что там еще, Ленчик?
Патрульный Леня Митрохин отрывается от разделки копченого пивного леща.
— Бифштексы в обед из мяса жарили. На такой хреновине. В лугах…
— В лугах перекусывали. Ленчик, растолкуй ему сам!
Ленчик, взяв трубку, «растолковывает»:
— Не, не китайскими палочками, товарищ Кочет. Руками, Захар Ильич. Еще на ключах плетенихинских были. Ну, родники там такие. Они там сто лет в оврагах бьют… Вас, Сергей Петрович…
Лыков, стискивая зубы, сдерживает ругань:
— Нет, охраны, кроме пилота-инструктора, нету… Да, я понял… Да, я прослежу… Да, я понял… И вам так же! — Дает отбой. — Да ни хрена я не понял! И чего он завелся? Как поджаренный.
— А вот я его понимаю: боится начальника. Вот как я — вас.
— Когда боятся, мое пиво из казенного холодильника не тащут! Значит, так. Немедленно на пост наблюдения и охраны к Лизкиному дому. Я сейчас еще народишко подниму. И глядите мне! Чтоб ни в одном глазу! И не маячьте там как столбы… У него акт личной жизни. Чтобы не засек. Обидится еще! Губернатор же…
Не знаю, как Лазарев, а я наших ментов вечером засекаю с ходу. А чего ж их не засечь, когда Гришка им втихую таскает со стола соусированные китайские сигареты и из кустов в саду плывет сладковато-приторный не наш дымок.
Наверное, нас на веранде им видно как на ладони, тем более что мы украсили ее гирляндой алых фонариков из вощеной бумаги. Тоже, естественно, китайских. Лазарев и какие-то ароматические палочки возжег. От комаров. Те и впрямь отлипли.
Так что комфорт полный.
Я долго думала, но потом гранатово-алое с воротником стоечкой платье надела. Элга к столу вышла вся англизированная, в полуделовом брючном костюме, под мужской галстук, а Лохматика нету, сказал, что дежурство. Врет, конечно…
Гаша плавает вокруг стола, как большая мама-рыба над мальками, и следит за тем, чтобы мы жевали. Желательно беспрерывно.
А мне смешно — Карловна изо всех сил расписывает Лазареву мои достоинства. И похожа на мамашу, пытающуюся выпихнуть придурочную дочечку за такого же дубоватого женишка. Хотя внешне это подается как серьезный наш интерес к сугубо экономическим проблемам Сомова.
— О, вы имеете большую ошибку, если недооцениваете Лиз, Алексей Павлович. Еще в корпорации «Т» для решения серьезных проблем Лиз регулярно и логично использовала принцип мозговой атаки.
— Какая там атака. Сидят две дурочки, я да Карловна, и орут друг на друга, а решает все Гаша. Это она придумала, как нашего дорогого интуриста к нам заманить и евро из него вытрясти.
Гаша приятно смущается:
— Да бросьте вы. Просто я ту каменную бабу, узкоглазенькую, которая в лугах спокон веку торчит, с детства боюсь.
— Скифы?
— Позже. Дед говорил, это как бы памятный знак, которым Орда, ну, Чингисханово воинство, по берегам Волги места битв метило… Там, где они наших предков метелили и наши предки, соответственно, их… Ну вот Агриппина Ивановна и выдвинула… концепцию…
— Чего я выдвинула? Да вы им про меня не верьте. Я только про эту каменную тетку и ляпнула.
— Гашенька, ляпнуть в нужное время и в нужном месте — не каждому дано.
— А… Ну вас!
Она берет под мышку сонного Гришку и уносит его, что-то приговаривая. Парень за день нахватался таких впечатлений, так устал, что и не брыкается.
— Ну и что вы задумали, дамы?
— Да это же мечта любого европейского замученного сервисом туриста. Дикости хочешь? Первозданности? Туземности? Пожалуйста — программа! «Дорогой Чингисхана». Кибитки на лугах поставить… С такими дырочками сверху…
— Юрты? С шанраками?
— Вот-вот… Идолов навтыкать… Как бы под стоянку ордынцев… Луки-стрелы, щиты-сабли… Лошадок табунчик из Башкирии пригнать… И вперед! Гоняй верхом, пей кумыс, дрыхни в юрте, лопай сырое мясо с костра. И никакой цивилизации. Да что это все я да я?
— Вот именно. Я бы хотела иметь от господина Лазарева хотя бы краткую информацию… Что же это такое — Китай? Ну что вы увидели самое-самое?.. Самое страшное, или самое веселое…
— Самое страшное говорите?.. Ну что ж… Это когда утром в тесном-тесном городе миллиона три совершенно одинаковых китайцев едут на своих совершенно одинаковых велосипедах на работу…
— А самое веселое?
— А то же самое. Они на работу едут, а не на поиски опохмелочки.
Возвращается Гаша, несет здоровенный поднос с заварочным чайником, чашками, сдобой и тому подобным.
— Чай я, конечно, заварила. С вашей коробочки. Только он все одно некрепкий. Прозрачный. Наш-то заваришь, как деготь, сразу видать.
— Гашенька, это такой сорт чаю. Зеленый. Называется «Перо павлина».
— Ну вам видней. Чьи вы тут перья кушаете…
Лазарев заглядывает в заварочный чайник и озадачивается:
— М-да… Позвольте-ка я этот чаек сам заварю. Меня там учили!
— Обучите и меня, господин Лазарев. Я имею склонность поглощать полезную информацию.
— Нет проблем. Где у вас кипяток?
Элга, взяв его за руку, уводит в глубину дома. Агриппина Ивановна загадочно рассматривает меня:
— Я извиняюсь… Засиделись вы тут, Лизавета. А я вот и не знаю…
— Что… не знаешь?
— Вам как стелить-то? Еще отдельно или уже вместе?
— Гаша!! О чем ты?!
— Понятно. Еще отдельно.
Только гораздо позже Карловна мне призналась, что уволокла Алексея Палыча от нас, чтобы благородно сексотить. Когда он начал что-то бубнить про чай, она просто выдернула из его рук чайник:
— Черт с ним, с этим чаем. Весь день Лиз категорически препятствует моим личным контактам с вами, господин Лазарев. Я имею уверенность, что вам она ничего не скажет. Она имеет гордость и достоинство! И презирает тех, кто жалуется…
— Ну, кое-что я уже начинаю понимать.
— Вы не можете иметь никакого понимания! То, что здесь делают с Лиз, — это аморальное гнусное беззаконное злодейское негодяйство!
Через час за столиком с остатками и чаепития и вином сидит один Лазарев. На столе в стеклянных пузыриках горят фигурные восточные свечки.
Я стою под крыльцом с бокалом черного вина в руках.
— Ну вот все мои отключились… Спят… Может быть, и нам пора разбегаться, Алексей Палыч?
— Что-то не хочется.
— А о чем это вы с Элгой шушукались? Нажаловалась уже? Накапала?
— Давайте не будем об этом… Хотя бы сегодня… А?
— Можно…
Он сходит по ступенькам вниз. И только теперь я понимаю, что поездка эта — за пределы — далась ему непросто, резче обозначились впадины глаз, лобешник в новых морщинках.
— Вы на меня не обидитесь, Лиза?
— Пока не за что.
Он вынимает из кармана замшевую ювелирную коробочку с дракончиком, открывает и протягивает мне. Я рассматриваю над свечой на просвет сероватое кольцо из нефрита.
— Это я в Сычуани в одной лавочке прихватил. Говорят, старинное.
— Нефрит?
— Он самый. Китайцы называют его «ию». По слухам, он олицетворяет пять главных человеческих качеств.
— А по виду обыкновенный серый булыжничек.
— Да он разный бывает: белый, зеленый, даже черный. Но всегда мягок по цвету: что означает мягкость души, мягкосердечие.
— Ну тогда это не про меня.
— Да вы наденьте его… Мне объясняли, что камень открывается только на руке — от живого тепла.
— Это мы уже проходили. Слишком уж похоже на процедуру обручения. Это для школьниц, Палыч.
— Почему вы стараетесь меня все время как-то поддеть?
— Это от страха…
Усмехнувшись, я все-таки надеваю его. Кольцо действительно как не из камня. Теплое.
А я раздумываю.
За забором да и в саду торчит до чертовой матери молодых ментов. Им же жуть как интересно, что тут будет. Да и в темном окне кухни белеет Гашкина ночная рубашка. Наблюдает, значит. Ага, еще кто-то показался, силуэтно. Карловна, точно она. Бдят. А в кухне Элга говорит:
— Агриппина Ивановна, Гришка проснулся. Спрашивает, где его сок?
— Да тише ты… Матерь Божья, ну вразуми эту говнючку. Только бы она хоть этого не спугнула.
— О… это просто неприлично… Есть интимные вещи, которые непозволительно наблюдать со стороны.
— А что ж тут наблюдать? Ни мычит, ни телится… Все ля-ля-ля… Вежливый слишком… Ох, вежливый…
— Оставьте Лиз в покое. Ну хотя бы в этот романтический момент.
— Пролялякают до утра без всякого смыслу — вот тебе и все моменты…
Ошибается моя Агриппина Ивановна на этот раз. Ох, ошибается!
Плевала я на все!
Это мой день.
И ночь тоже моя!
Я осторожно трогаю пальцем сухие губы Лазарева. Он осторожно меня притягивает.
— Не надо, Палыч, — шепчу я запоздало. — Я уж и позабыла, как это делается…
— Ничего… Я напомню…
Мы целуемся уже всерьез, сплетясь руками. И именно в этот миг, слепя нас мощными фарами, во двор неспешно заруливает дамская иномарочка, мелодично сигналя. Она тормозит, из машины вылетает оснащенная по писку последней моды эта чертова Долли со своими фотоаппаратами.
Лопается доска в заборе, хрустят кусты за нашей спиной, лыковские пацаны в бронежилетах в один миг отгораживают нас от этого вторжения. Я понимаю, что этой стерве сейчас отвесят так, что мало не покажется.
— Отставить, мальчики… Это моя знакомая… Обычно не кусается… — говорю я как можно спокойнее.
Журналистка ни на миг не дрогнула лицом — она и не в таких переделках бывала.
Более того, эта шимпанзюка картинно озирается, деланно не замечая нас, и вопрошает:
— Ну и где здесь эта недоделанная Жанна д’Арк в лаптях? Мать Тереза? Шиза несчастная?
— Долли… Какого черта?! — не выдержав, ору я.
— Минуточку…
Отступив, она снимает нас со вспышкой. А мы все еще стоим в обнимку.
— Ну и что нам теперь делать? — со смешком целует он меня под ухо.
— Да плевала я на них, — шепчу я ему. — Тащите меня в кустики, губернатор!

Глава четвертая
ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Если рассматривать журналистку и издательницу Долорес Кирпичникову (она же Долли) аналитически, то нужно признать, что она целиком и полностью создание искусственное. Не естественное, во всяком случае. Долли есть продукт, созданный многолетними усилиями массажистов, косметологов, пластических хирургов и еще черт знает кого. Кстати, никто не знает, сколько ей в действительности лет. Я тоже.
В прошлом году она смотрелась лет на сорок, но в нынешнем сильно помолодела.
Ходят слухи, что она вбухала дикие деньги в формирование новой задницы (прежняя была грузновата и несколько грушеобразна), талии и, главное, грудей, прошила личико некими золотыми микронитями и нынче со своей упругой попочкой, утянутая в широкий пояс как оса, с молодыми грудками смотрится как только что покинувшая журфак МГУ дипломница. Выдают ее, конечно, глаза, опытные и умудреннные, как у старой какадушки, но она их отработанно прячет за линзами темно-синего, искусно подобранного оттенка.
Ну, это я, конечно, перебираю.
Потому как зла не хватает на эту проныру.
Если честно, в бытность мою в корпорации «Т» она меня не раз мощно и опытно выручала. Не задаром, конечно. Каждый месяц Белла Львовна втихую вручает ей пухленькие конвертики.
Но нынче она свалилась на меня как черт из форточки. И я сразу настораживаюсь — у Долорес не бывает ничего случайного.
В общем, наутро эта потасканная юница наворачивает на веранде Гашины блинцы со сметаной, а я нехотя прихлебываю чай и раздумываю над тем, какого черта ей от меня надо.
А она блаженно ехидничает:
— Ну, мать, ты даешь! Вся Москва считает, что прекрасная Лиз безвозвратно сгинула в этой черной дыре, а она себе мужика оторвала! Да еще какого! Это же сам Лазарев. Он же популярней любого актера. Мне на журнал мешками от писюх письма идут.
— Откуда ты взялась, Долли?
— Да гоняла тут… Фазенды снимала для журнала… Их по всей Волге нагородили… Замки Броуди! Чуть ли не из каррарских мраморов и ливанских кедров! Выпендриваются, кто круче… Ну а потом подумала: как же тебя мимо? Тем более ночь — по темени в Москву пилить. А у тебя тут, оказывается, кайф… Лепота… тишина… птички… Вот мне бы так жить!
— Попробуй.
— Не… Я дитя асфальта.
— Патлы бы тебе выдрать, дитя!
— Да брось ты! Ну улетел на своей молотилке… Ну вернется… А как же у вас будет-то? Он там в своем губернаторстве, ты тут… Хотя, знаешь, сейчас это модно — семейная жизнь на дистанции! Встречи-расставания! Ну а уж с сексом в этом разе — никаких проблем. Вулканический эффект! И никакой скуки. Медицинский факт!
Я врезаю ей с ходу, в ледяной ярости, шепотком, но бесповоротно:
— Не трогай, Долли! Этого не трогай. Это только мое. И только его. Наше. И этого я никому не отдам!
Первый раз я вижу ее потрясенной. У нее даже новое личико покрывается багровыми пятнами:
— Так это что? Серьезно? Господи! Лизка… Да ты его по правде, что ли, любишь? Без дураков?
А я не знаю, что мне с нею делать…
Вышибить — неприлично…
Оставить?
Так она потом в своем журнальчике такое про нас с Алексеем выдаст — не отмоешься…
Не ко времени она у меня и не к месту, потому как я вся там, с Лазаревым.
Карловна уже мне успела сказать:
— Этот человек спустился к нам со своих административных небес очень вовремя, Лиз. Как Зевес к своей богине. Он несет функцию нашего спасения. И если вертолет — это есть машина, то мы имеем нашего бога из машины.
Но я почему-то подозреваю, что вламывать он там кое-коему будет совсем не по-божески.
Оно мне нужно?
Интересно, а как там ведет себя Захар Ильич Кочет?
…Захар Ильич Кочет, раскрылившись и сияя, летит непосредственно в губернаторский апартамент, вещая еще с порога:
— Ну наконец-то, наконец-то взошло наше ясно солнышко… Ну и как там в Китае?
Аркадий отворачивается, с трудом сдерживая ухмылку, грядущие руководящие втыки он чувствует похлеще любого барометра.
— Китай идет вперед семимильными шагами. Меня больше волнует, куда идет город Сомово? — разглядывает с интересом своего «вице» Лазарев.
— Настучали уже? Ну, народ.
— Посиди, Захар Ильич.
— Можно и посидеть… — Кочет никак не может уловить настроение Лазарева.
— Идем дальше, Палыч? — засматривает в свой блокнотик помощник.
— Идем, Аркаша! Сообщи в прокуратуру, что мне нужна мобильная группа спецов. Главное — по экономическим преступлениям. Но не только… Ревизоров — на коммерческий банк «Согласие», агрофиму «Серафима»… Порт… Пригласи эксперта из пароходства… Что-то там непонятное с грузооборотом… Почему такая контейнерная загрузка? На такой маленький город… Беспрерывно получают табак в тюках, как бы на перевалку… Зачем? Что в действительности везут? Из Ирана, Турции, Болгарии… И куда все это девается? В общем, вызывай народ вот по этому списочку…
Кочет не выдерживает:
— Да в чем, наконец, дело, Алексей Палыч?
— Все нормально, Захарий. Формирую лично под себя команду. Когда там выборы? В воскресенье? Вот в понедельник она и десантируется в город Сомово. И пока я сам не разберусь, что там творится, я оттуда не вылезу… Все! Я — спать… Разница во времени… Черт бы ее… «Москва — Пекин… Москва — Пекин, идут, идут, идут народы… За светлый мир, за прочный мир…» Как там дальше пели?
— «Под знаменем свободы…»
— Правильно. Ну и память у тебя! Как же ты умудрился забыть все, о чем я тебя просил? А? Аркаша, всем отбой! Я сплю! До двух дня. В два — машину к моему дому.
— Позволь, Лазарев… Ты хоть объясни… С чего заводишься?
— Очень мощный запах дерьма ощущается… Многолетний… От курируемого вами городишки, Захар Ильич.
— Что за бред? Да подожди ты… Ну поговорить ты со мной можешь?
— Не испытываю особого желания… сейчас разговаривать с вами, господин Кочет.
Кочет багровеет:
— А когда испытаешь? Свое желание?
— Не знаю. Может быть, и никогда.
— Не по-человечески как-то, Алексей. Некрасиво. Не знаю, чем там тебя загрузили на меня… Но ведь столько лет… Я же к тебе почти что как к сыну…
— Успокойтесь, «папочка»…
Лазарев выходит.
— Похоже, ты горишь, Захар… Ильич… — замечает Аркаша.
— Не смей так со мной! Ты-ы-ы! Сопляк!
…К обеду я с трудом избавляюсь от Долли, запихнув ее вместе с ее аппаратами в харчевню к Гоги.
Который, естественно, бьет копытами при виде московской штучки и начинает атаку на нее со свежей севрюжки:
— Э-э-э… Слюшай, совсем не форель… Но кушать можно… Лизавета, и ты садись, дорогая…
Я с ходу линяю и, конечно, не вижу, как Долли звонит по мобильнику Туманскому. В конце концов она начинает смеяться:
— Слушай, Семеныч… Я же не пальцем деланная. Глазки мне папа с мамой вставили оптически безошибочные. И с нюхом в порядке. Да ты бы на него посмотрел! А главное — на нее! Алло! Алло! Отключился… папашка…
Гоги уже крутится у двери, принимая плащи от Петровского и его угрюмой Викторессы.
Долли снимает со вспышкой. И орет слишком восторженно:
— Боже! Кого я вижу! Маэстро Петровский! Викулечка! Сама себе не верю! Да вы подсаживайтесь…
Виктория нехотя расцеловывается с Долли, Петровский просто кивает, они садятся к ней за столик.
— Ничего не соображу… Юлий Леонидыч… Викуся… Вы-то что в этой деревне делаете?
Пиарщик брезгливо морщится:
— Да, пожалуй, делать нам тут больше нечего. Просчитываешь, городишь черт-те что… Копеечная история! Примитив! А прилетает вышестоящий дядя — и все кошке под хвост… «А вам не хотится под ручку пройтиться?», «Мой милый, конечно, хотится, хотится…» Тут все решает кому хотится и с кем хотится…
— Это вы о моей подружке?
— Извини, Юлик, но я тебе сразу говорила — твой Захар — не тот человек. У него даже морда хронического раздолбая.
«Хронический раздолбай» между тем торчит уже на полдороге из губернии к Сомову.
Не на дороге, конечно.
В лесной дубраве, где втихую отмечались победы. На усыпанной желудями жухлой траве еще и зола видна — от шашлычных костерков. «БМВ» Кочета и «жигуль» Серафимы стоят впритык. Где-то кукует кукушка. Максимыч строгает палку ножом. Кочет стоит, облокотившись о крышу своей машины, и курит. Серафима, сидя в машине с распахнутой дверцей, хмуро вслушивается и отсчитывает на пальцах «куки».
— Так сколько мне еще с тобой жить-то осталось, Захар? «Ку-ку» три… «ку-ку» четыре… Что-то маловато…
— Сбесилась природа, — отрешенно вздыхает старец. — До зимы всего ничего, а кукуня нажаривает. С чего бы это?
— Да прекратите! Вы! — срывается в ор бледный «вице». — Вы что, ничего не поняли? Чтобы сегодня, понимаете, немедленно… Табачная лавочка была прикрыта. Чтобы там не только следа — и запаху не осталось.
— Как у тебя все просто, Захарий. А упаковку куда? Табак? Там же еще из последней партии тонны две остались.
— Котельная есть — все в топку.
— Какие бабки сгорят! Ах, какие бабулечки! Только ничего не выйдет. А железяки куда? Они ж неподъемные. На двух железнодорожных платформах механику привозили. Полгода линию собирали. Из подвала не поднять… Нет, не вывезти…
— Ну так заварите сваркой все дыры в подвал… Двери… Вентиляцию… Закидайте каким-нибудь хламом. Коптильню раскрути… по новой… Серафима! Забей холодильники мясом. Кто там разберет, что у тебя и где…
— А может, обойдется, Захарий? Сколько раз так было… придут… понюхают… и уйдут…
— Папа… папа… чтобы они уходили, им сколько отстегнуто бывало?
— Ну и этим сунуть… Люди же…
— Эти не возьмут. Это все лазаревские барбосы. И вот еще что? Серафима!
— Да, мой сладенький…
— Со свиданками кончено. Прости, но береженого Бог… Тем более если и за меня возьмутся. В конце концов это же в твоих интересах.
— Так, значит?
— Так… так… Ну, нужно так… Где моя доля? По последней отгрузке?
— У Симки возьми.
Серафима вышвыривает большой бумажный пакет с деньгами прямо под ноги Кочету. Тот, став на колени, быстро собирает рассыпавшиеся пачки. Идет к своей машине, садится за баранку. Развернувшись, «БМВ» уезжает. Под его колесами с треском лопаются желуди.
— Ну вот и все. Наигралась, Симочка.
— Да брось ты. Один он, что ли, на этом свете? Тебе еще играть и играть.
— Ну и подмок со страху. Прямо до подошв обмочился. Чего ж это он своего Палыча так боится. Сам же клялся — друг…
— Да он ведь не губернаторишку этого боится. Он тех боится, кто его на этом месте держит… С кем делится… Кто свое с него стребует… И если накроют его — не простят. Это же такая шайка-лейка… Сколько их? Что мы с тобой знаем? И где, в каких чинах… нам и не снилось… Во! Опять завелась, придура! Рядом где-то…
Старик выкручивает дряблую шею, пытаясь разглядеть в желтеющей листве кукующую птицу.
— Кукушка-кукушка, сколько мне осталось жить… Раз… Два… Ой, папка!
Серафима, подломившись, садится на землю и плачет, уже не стыдясь.
— Кончай! Кукушка что? Дерьмо в перьях. Ты меня слушай. Сколько я тебе прокукую — столько и проживешь! И — вот что… Ты там давай… помягче со своим Степаном… Помягче… Он хоть и дурак, а все — свой. Кто его знает? Может, еще и ему тебя выручать придется? Ты ему там коленочку выстави! Поведи там телесами. Где нужно.
— Учи ученую, — фыркает она.
В спальню из ванной в тот вечер Серафима вплывает в полной штурмовой оснастке: подол прозрачного фиолетового пеньюара нараспах волочится по ковру, сквозь паутинные трусики просвечивает буйное и рыжее.
Степан Иваныч сидит за ее туалетным столиком, еще в костюме, только пиджак снял, сердито просматривает какие-то счета. Серафима со спины закидывает руки белые, ершит ему затылок, такая мурлыка сдобная и горячая…
— Ты что тут все колдуешь, Степ?
— Да по канцелярии… мэрской…
— Может, пора и баиньки?
— С чего это? И восьми вечера нету…
Серафима переливает себя в кровать, поверх покрывала, хрипловато посмеивается:
— Недотепа ты, а не Степа… Что-то меня совсем забросил…
— Я? По-моему, это ты каждую ночь на диван в гостиную удираешь.
— Ну ты же храпишь, дурачок… Ну что ты смотришь? Иди уж… Пока Кыськи нету… Да ты глазки-то разуй! Хоть погляди-то… Ну как я тебе сегодня?
Степан Иваныч разглядывает ее, протерев очки бархоткой.
— Как в стихах, Сима.
— Каких стихах?
— А ты что, думаешь, я в моем строительном только чертежи читал? Дай вспомнить! — Он уже не скрывает невеселой иронии. — «Дева, для победы вящей, с ложа пышного восстав, изогнула свой изящный тазобедренный сустав…»
— Дурак!! — срывается она.
— Вот так и давай, Сима… Так оно мне как-то привычней.
И, уже не глядя на жену, он уходит, аккуратно сложив бумажки и сунув их в карман.
Какой-то погасший и растерянно-невеселый.
Таким я его и вижу в мэрском кабинете. Некрасивого, рыхловатого, с нездоровым от выпивки лицом цвета вареной картошки.
— Степан Иваныч, вы за мной Кыську посылали?
— А, Лизавета Юрьевна… Я тут отчетик составляю… За истекший после Маргариты период… Мне же дела передавать придется… Суммы списывать… С вас бы расписочку…
— Какую расписочку?
— За суммы, затраченные как кандидатшей на приобретение оргтехники… В целях… В общем, распишитесь вот тут вот… За компьютер и все прочее… Квитанции и чеки из магазинов я сохранил… Все должно быть аккуратненько…
Я балдею.
Господи!
Вот и думай после этого про людей всякое…
Ну, тихушник!
— Так-так… Так это вы?! Железяки эти?.. Принтер… деньги… бумага?.. И все такое? Вы были? Вы?!
— Я…
— Но… почему?
— Надоело…
— А зачем же втихую, Степан Иваныч?
— Честно?
— Честно.
— Чтобы башку не отвинтили.
— Вы на меня только не обижайтесь, Степан Иваныч, но ведь все знают… Вы же у сестричек Щеколдиных да у Максимыча на подхвате. К серьезным делам они вас и близко не подпускают. Так?
— Ну, в общем, так… — нехотя соглашается он. — Только я, Лизавета, и сам стараюсь не влезать. Все спокойней.
— И как же они вас зацепили? На чем? Вы же инженер! Строитель…
— На бетоне подцепили, — виновато и сконфуженно признается он. — Мы в порту третий причал бетонили… У меня как раз недостача обнаружилась: сперли несколько миксеров с бетоном. Тогда с этим строго было… Комсомольский билет на стол… статья и все такое… Ну Максимыч выручил… Откупил… Дал в долг…
— Это они умеют.
— Ну а потом — молодой же был… У самого тут еще ни кола ни двора…
— А тут Сима?
— А тут Сима.
— А тут все Щеколдины?
— А тут все Щеколдины.
— Долго вас оценивали?
— Тщательно.
— Из меня когда-то тоже такую куклу пытались сделать, чтобы по видимости — хозяйка, а по сути — не мешай свои делишки крутить… Только я не далась! Отбилась!
— А я вот… нет. Я Кыську на них не брошу… Да. если честно, кроме Серафимы моей, Лизавета, мне просто никто и не нужен.
— А вы хотя бы… пробовали? Без нее?
Он чешет нос, посмеиваясь сам над собой. Только ему совсем не до смеху:
— Да было как-то дело… Правда, давненько. Ждала меня одна персона… Ничего не вышло… Дама всерьез, а у меня одно на уме — домой бы… К Симе! Одна она для меня… такая… Единственная… Ну, вам меня не понять…
— Ну почему же? Хотя… у каждого — свое, Степан Иваныч. Свое — у каждого. Так где расписываться?
Я еще царапаю на каких-то квитанциях, когда в кабинет влезает Лыков, почему-то в парадном мундире и при белых перчатках.
— Наше вам… с кисточкой.
— Вам также, майор. А что это ты сегодня как индюк с аксельбантами, Лыков?
— Тебя не спросился.
Лыков, свернув и вынув из стояка, собирается вынести здоровенное триколорное знамя с золотыми кистями и гербом города.
— Ты чего самовольничаешь тут? — поднимается Степан Иваныч. — Эй! Эй! Ты куда это тащишь, Серега?
— Вот именно… Тем более из моего будущего кабинета!
— Вообще-то, Басаргина, именно тебе про это говорить не велено… Артур Адамыч требует… Без настоящего символа, говорит, нельзя!
— Ты про что?
— Ну, репетируют там в клубе… Все твои… Эту самую… «инаугурацию»… Готовятся… В условиях конспирации…
— Да они что? С ума сошли? Где имение, а где наводнение? До выборов еще сутки! Ничего же не понятно еще.
— Не темни, Лизавета. Все знают уже — у тебя с губернатором шурики-мурики. Он же всем отмашку дал — только ты! Думаешь, тут все дураки? Будет городу режим особого благоприятствия. Так что с тебя новые наручники для всего отдела. Ну и с квартирным вопросом… Если всерьез… Понимаешь? А лично я весь состав уже нацелил! В нужном направлении.
— Господи… Да что ж вы из меня дурочку делаете?
— Мое дело маленькое — доставить символ.
Только когда он, кряхтя, попер перед собой державный стяг, я прихожу в себя и кидаюсь за ним…
В клубном зале полутемно, и я с улицы ни черта не вижу, только силуэты, но похоже, тут и впрямь все мои…
Даже Гришка сидит на коленках у Гаши.
Нина Васильевна шипит:
— Сядьте, Басаргина.
— Мам, садись… Мешаешь!
Лохматик берет меня за руку и втискивает в скрипучее кресло.
Я озираюсь.
Лыкова со знаменем я нигде не вижу. Он послал меня подальше еще на улице и куда-то пропал.
Сцена полуосвещена рабочими софитами, от которых падают длинные тени. В глубине сцены выстроен хор, перед которым сидит ансамбль народных инструментов. Ну, ясное дело, не «Крейзи догс» же зазывать на церемониал.
Посередине сцены стоит пюпитр с красной папкой. Сверху свешивается щит с гербом города: нечто сине-красно-золоченое, со скрещенными геральдическими рыбами и прочими наворотами. В углу сидит священник в рясе и читает газету. По сцене носится вдохновенный Артур Адамыч со сценарием и секундомером в руках. Голос его дрожит:
— …И вот именно в этот момент звучат фанфары и на сцену выезжает древняя ладья, на которой находится дитя, изображающее вечные источники животворной Волги… Где ладья?
— Еще красят, Артур Адамыч! — сообщают из хора.
— Ну хорошо, хорошо, вернемся к началу. Итак, новый мэр торжественно проходит через зал и поднимается по красной дорожке на сцену… Торжественно выносится знамя города… Мэр произносит клятву верности городу и народу и, преклонив колено, целует стяг… Затем его благословляет отец Паисий… Вы готовы, отец?
— Благословлю.
— И только после этого, а не до… хор дает апофеоз! Вы готовы, дорогие мои? Не напутаете?
— Еще не заснули.
— Вполголоса… Вполноги… Вполсилы… Прикидочно… Пошли!
Я не выдерживаю, вскакиваю и ору:
— Стоп! Артур Адамыч, миленький, кончайте этот балаган!
— Балаган? — почти в ужасе вскидывает он свою аж желтоватую от седины гриву. — Это… это… стыдно, Басаргина. Мы столько ждали этого часа. Мы столько сделали, чтобы он пришел. Не отбирайте у нас праздника, Лизавета. Мы радуемся как умеем. Вам не совестно?
Карловна шепчет из-за моей спины:
— Самое логичное, Лиз, если мы выйдем просто покурить.
Мы и выходим.
Стоим себе, попыхиваем.
Тишина в Сомове — мертвая. Как будто город запечатали от всего остального мира наглухо.
Здание клуба окружено густыми деревьями, за ними видна высоченная краснокирпичная труба комплекса «Серафима». Из трубы разматывается и, клубясь, расползается по черному небу полоса белого дыма, его очень много, ветерок сносит дымовую завесу к Волге, расстилает над берегами.
— Какой интересный дым, Лиз, — замечает Элга. — Как будто там жгут что-то.
— Чего там жечь? Серафима свою колбасу коптит, — пожимаю я плечами.
Господи, прости меня, грешную!
Как же я буду клясть себя потом за то, что ничто меня не подтолкнуло в те минуты — хотя бы догадаться, что там творится…
Табачная линия заторможена, почти все освещение выключено. Взбудораженные гастарбайтеры, уже с узлами и чемоданами, орут по-молдавски, обступив Чуню, и размахивают рублевыми деньгами и контрактами.
Девушка, плюнув на деньги, бросает их под ноги Чуне, который держит бешено лающего пса в наморднике.
— Назад! — орет Чуня. — Все назад! Тихо! Тихо! Я же ничего не понимаю! Чего вы взбесились? Мать вашу… Вам плочено? Плочено! Куда поперли? Чего орете?! Ну ладно, ладно, щас спрошу!
Когда охранник Чугунов входит в кабинет Серафимы, дед Щеколдин пересчитывает деньги, перекладывая их из сейфа в чемоданчик.
— Табачок горит в котельной?
Обозленный Чуня швыряет ему мятый бланк контракта.
— Какой, на хрен, табачок? Что будем с этими работягами делать, Фрол Максимыч? Я их, конечно, собачками пугнул и в подвале запер. Но долго их там хрен удержишь!
— Что такое? Ты им заплатил?
— Да не берут они денег… Не берут! Даже долларами швыряются. В гробу они видели твои деньги!
— Так что им еще надо?
— А ты ихние контракты видел? Которые с ними еще Маргарита Федоровна в ихней Молдавии подписывала. Там что им было обещано? Чем она их от имени своей фамилии и должности купила?
Старец надевает очки и перечитывает бланк.
— Вот идиотка… Гарантирует по окончании работ российские паспорта, прописку и проживание в Сомове. Господи, что же это она наворотила? Да еще с городской печатью.
— Вот и они считают… Работа кончена? Кончена. А их кинули! И мы их в три шеи… Гляди… Они совсем озверели… Еще подожгут чего внизу… Пожарка припрется…
— Думаешь, и поджечь могут?
— А не пожгут, так в город двинут! В ту же мэрию! За своим… С бумажками этими… Они нам такой шухер с воем на людях устроят! Вот черт… Я «Газель» пригнал… Думал, погружу всех, и как всегда… до Истры… А там на электричку… И с приветом…
— М-да… Дела… Пацанов твоих на территории нету?
— Я всех отшил, а то пойдут трепать.
— Ну что ж, Чугунов, тогда придется тебе самому…
— Что — самому?
— А все самому. Автоматик у тебя где припрятан? Тут где-то? В котельной, да? Там же и глушитель имеется… А?
— Ты что, Фрол Максимыч! Ты что это?!
— А что поделаешь, Чугунов? Я старенький, а ты вон какой! Шварценеггер! Ну небось Голливудов насмотрелся, вот и делай, как у них. Это ж проще пареной репы… Пора тебе жизнь по-настоящему начинать… Что ты все в шестерках?
— Нет, я на такое не пойду.
— Хорошо, Чунечка, я пойду! Только ты рядом с ними ляжешь! Да и мама у тебя есть… Кажется… Есть мама, Чуня?
— Мама? Мама есть.
— Ты же хороший сынок? Ты же не хочешь, чтобы маму обидели?
…А мы там в клубе ни сном ни духом…
Занимаемся черт знает чем. Артур Адамыч уже почти в экстазе, кричит мне в зал со сцены повелительно:
— Лизавета Юрьевна! Ленту… Ленту не забудьте надеть… Все должно быть абсолютно достоверно… По секундам… Такой день! Такой день! А может быть, все-таки? — Он запевает марсельезно: — «Аллон зан фан де ля патри!» Эгалите! Фратернитэ! И барабаны! Барабаны! Лизавета Юрьевна?!
Все.
Он меня достал.
Все они меня достали.
И Гришка заснул.
Я уношу его на руках по проходу. И уже от дверей оборачиваюсь:
— Прости, Адамыч. Все простите. Что-то мне не по себе… Мутно как-то сегодня… Плохо… Увольте…
Я ухожу.
Артур Адамыч бьется в истерике:
— Но я так не могу. Зачем же мы ленту готовили? Гладили? У меня никогда не было такого! Мы не привыкли! Мои такого наворотят… Да еще и при губернаторе… Агриппина Ивановна, мне же просто необходимо, чтобы она лично сделала как надо… Темп! Ритм! Мизансцены!
— Не трепыхайся, Адамыч. Куда идти? Туда и туда? Да ты не боись, я все запомнила. Ну, я за нее, чтобы твои не наколбасили! Тебе мало?
Адамыч оторопело смотрит на Гашу. А та невозмутимо надевает через плечо и оглаживает триколорную ленту. Встрепенувшись, он согласно кивает:
— Ага! Внимание! Репетиция продолжается! Всем приготовиться! — Он включает секундомер. — Свет!
Вспыхивают все софиты, заливая сцену светом.
— Дробь!
Бьют радиобарабаны.
— Знамя города!
Из-за кулис, чеканя шаг, выходит Лыков со знаменем, он параден, в белых перчатках, справа и слева от него в ассистентах его рядовые, естественно тоже в парадной форме, занимают позицию позади пульта и замирают.
— Фанфары!
Звучат радиофанфары.
— Мэр! Вперед!
Гаша начинает свое восхождение на сцену.
— Хор!
Хор и оркестр народных инструментов с усиленным восторгом исполняют «Славься!» Артур Адамыч уже не сдерживает таких же восторженных слез.
…Пьяный, чумазый от сварочной копоти Чуня, положив голову на стол рядом с отстрелянным десантным АКа, спит в слезливой полной отключке. Рядом с его головой — щиток сварщика.
Серафима в яростном ужасе трясет Максимыча, крича шепотом:
— Господи! Ты что натворил, старый дурак?! Кто тебя просил? Зачем? Это же кровь… Кровь…
— Не вопи! Свет я ему вырубил. Они тоже ни хрена не видели, когда оттуда полезли. Он их всех в морозилке посреди туш уложил аккуратненько. Одного рожка на всех хватило. И в топку. Что не сгорело из барахла, в самый низ, в бомбоубежище, спустил. Двери автогеном заварил. Завтра пригонишь миксер с бетоном. Там вентиляция есть сверху… Труба… Зальешь в дырку… Дел-то? Кто туда сунется?
— А дальше что? Что теперь будет?!
— Тихо ты… Ничего особенного уже не будет. Все особенное уже было. Что было, то и будет.
— Ты что? Совсем сдвинулся?! Эта стерва вот-вот отыграет у нас все. Город выиграет! Уже выиграла.
— Это не она его выиграла. Это мы его просрали. Эй, Чунька, отоспался?
— А… это вы… А мне показалось… мне все это как бы снится…
— Шланг возьми, подмой там в холодильнике… Накапало… И в котельную глянь, чтобы и золы не осталося! И золы!..
А я несу спящего теплого Гришку на руках домой, смотрю, как в темном небе сворачивается и разворачивается в медленные завитки этот самый белый дым, и мне еще надо долго прожить и пережить немало, чтобы по-настоящему понять, что это было такое…
Это сейчас я задним умом крепка.
Когда собрала по ниточке, по лоскутку, по словечку и шью мою историю тех дней. Когда мои сомовские спасители и защитнички вытрясли из деда Щеколдина все, что могли, когда свое сказала и Карловна, и наш Чич, отдоилась даже всезнающая Долли, и, как говорится, все собралось «до кучи» и прояснились какие-то абсолютно темные для меня, тогдашней, события. Иногда мне кажется, что я знаю все или почти все. И все-таки о многом я могу только догадываться.
Ну почему Фрола Максимыча Щеколдина понесло в ночь той бойни на могилу дочери — я понимаю. Но зачем он поволок с собой этого дурковатого Чуньку?
Как так вышло, что он прикончил этого недоумка именно там? Его-то и нашли через несколько дней.
Сегодня мне этого никто не скажет. И все-равно я точно знаю — это из-за меня, все из-за меня…
И еще я точно помню, что, возвращаясь из клуба домой, я больше всего опасалась, что Долли никуда не уехала, и ждет меня, и опять станет донимать меня своими вопросиками.
Но ее уже не было.
Все ответики она уже увезла с собой.
И выкладывает их не без удовольствия вместе со своими фото, на которых я в страстном объятии с Лазаревым. Туманскому, конечно.
Кому же еще?
В модном ресторанчике «Савельич», который для олигархов или хотя бы полу.
— Может, не стоит вам это рассматривать, Семен Семеныч? — прихлебывая супервинцо, сочувственно вздыхает Долорес.
— Как раз это — стоит…
— Представляете репортаж! «Лямур на высшем административном уровне… Губернатор пал жертвой чар роковой красавицы… Бывшая бизнес-леди, бывшая Туманская, гипотетическая градоначальница провинциального городка на Волге Лизавета Басаргина отдает свое сердце самому симпатичному губернатору России!»
— Ты считаешь — он симпатичный?
— О-го-го! «Дорогие читательницы! Подруги! Где проведут медовый месяц молодые? На Багамах, на Большом рифе в Австралии?.. Или в его охотничьем домике в России?..»
— У него есть охотничий домик?
— Ха!
— Откуда ты знаешь? Ты же провела там всего лишь сутки.
— Три ха-ха! Ты просто не представляешь, на какой пилотаж я способна, когда мне интересно. Я уже знаю об этом хмыре все, что знаю о тебе, Семеныч. И даже немножечко больше. Вот это везуха. Журнал бабы рвать будут из рук… И тиражи! Тиражи! Тиражи!
— Про тиражи забудь, Долли. Тебя там просто не было.
— Как это не было? Да вы что, Семеныч? Это что? Накрывается мой репортаж? Вы же меня сами к ней зафуговали! Разведать и доложить! Я там пахала как конь… И — не печатаем?
— Забудь!
— А я только-только собиралась прилично наварить на спецномере.
— Я все компенсирую. Заткну все твои дыры.
— Финансовые? Я надеялась на большее.
— Ты немножечко перебрала, Долли? А?
— Есть с чего. Я же художник, Туманский. Писала — сама рыдала. Песня любви роковой… На фоне зачуханной, почти деревенской России! И кошке под хвост?
— Ну хватит об этом! Для меня — это все, Долли. Вот теперь действительно все…
— Так это же самое то, Туманский. Давай я задвину их лямур на второй план. А тебя, именно тебя, на первый. Богатые тоже плачут… понимаешь? И именно ты у меня откроешь номер… На роскошной обложке… Крупно… В сумеречном цвете! Я из тебя такого загадочного сделаю. И грустного-грустного.
— Ну куда тебя несет?
— Погоди! И вот таким шрифтом: «Глава корпорации «Т» больше не верит женщинам!» Нет, лучше так. «Глава корпорации «Т» презирает женщин!» «Выбор сделан, — сказал он нашей корреспондентке. — Больше — никогда…» Сиди. У тебя глаз хороший… Как у быка на бойне…
Долли хлопочет с фотокамерой. Туманский поднимается и закрывает ладонью объектив.
— Я скажу там охране. Тебя проводят, Долли. На этом — все!
— Как? Уже все?
— Да, пожалуй, есть еще кое-что. Если ты, хотя бы словом кому-нибудь, даже себе самой, во сне, заикнешься, где была, или, не дай тебе господь, попробуешь толкнуть эту новость на сторону, ты у меня улицы подметать будешь. Возле моргов. В лучшем случае.
— Не боись, Туманский. Я ведь себя очень люблю. Живую… И покуда еще, хотя бы частично, здоровенькую.
— Вот и умница.
— Между прочим, мог бы и проводить девушку. Есть же покуда что провожать! Говнюк!
Это в Москве.
А в Сомове на кладбище Максимыч аккуратно протирает платком фотографию на кресте Маргариты Федоровны:
— Да… Натворила ты дел, дочечка. Подсунула нам эту академическую крысу. Ведь с нее все и пошло, и покатилось…
Чуня, сидящий на своем мотоцикле, заводится:
— Да хватит тебе нюнить! Лучше скажи: ну и куда мне теперь? Самому повеситься? Или ты поможешь?
— Не боись. Мы теперь с тобой родней родного. В Москву двигаем, Чугунов. Вот прямо сейчас. Москва, она как тайга — всех укроет. Только вместо елок — офисы.
— А что я матери скажу?
— А ничего не скажешь. Я теперь тебе и мать, и бог, и царь, и воинский начальник…
— А что мне там делать-то? В Москве?
— Я из тебя человека сделаю. Скажем, по дипломатическому образованию пущу. А что? И будет у меня свой посол. В какой-нибудь Нижней Мамбезии… Свой человек, свое убежище… Под тропическими пальмами…
— Это я-то посол?
— А почему нет? Я Зиновия на дипломата обучаться три раза пихал. Ни одного экзамена не сдал, мерзавец. Или не хотел сдать? Утруждаться? И так как сыр в масле катался…
— Да уж голову драл будь здоров. Пацанов в упор не видел. Как же! Тоже Щеколдин!
— Вот он мне и поднес… фигуру… тоже — Щеколдин! Ну, земля тебе пухом, Маргарита. Светлая тебе память. И прощай. Когда еще свидимся?
— Чудно как-то: сколько себя помню, ты по городу… с палочкой. Все с тобой здороваются.
— Отздоровался я. Тут мне теперь станция «Уноси ноги». Настоящий «мотай-город».
— А может, обойдется?
— Была бы живая Ритулька, мы бы, конечно, от всего отбились. А Серафиме мне веры нету: у нее вся жизнь под юбкой. Сдаст она меня — не задумается. Когда придут. А ведь придут. У тебя еще в этой штуке патрончики остались?
— Запаска есть… Рожок…
— Тогда давай, милый… Задами да огородами… Еще в одно местечко заскочим.
— Какое еще местечко?
— К Лизавете… Под ихний обрывчик. И через сад. Сад у них здоровенный — кто там тебя увидит? Двери они не запирают, а спит она в кабинете, на диване. Там и Ритка спала. Через веранду и сразу налево. У тебя это славно получается. Прямо сплошной Голливуд. Тырк-тырк — и нет делов.
Чуня рассматривает свой защитный шлем с волчьей мордой, начищает его рукавом косухи.
— Значит, говоришь, в Москву? Ну, смех…
— Ты чего это, паря?
— Да так… По дипломатической, значит, части?
— Что-то ты мне не нравишься, Чуня.
— Ты мне, дед, тоже. И я тебе не Чуня, а Чугунов. Только баб мне мочить в постелях и не хватало. Значит, так: тебе — налево, мне — направо. Все. Вали от меня подальше, «родной». А с меня хватит.
Чуня лупит башмаком по пускачу. Мотор чихает.
— Ты знаешь, какая у меня с младых годков кликуха, Чугунов? Шило. А почему — не догадываешься?
— Нет.
Чуня удивленно следит за тем, как старец ловким движением, закинув руку за воротник, выдергивает из потайного кармана длинное и острое шило. Крикнуть он не успевает. Просто зажимает пробоину под ухом и роняет лохматую башку на руль…
В три ночи мне звонит Лазарев.
Он не спит.
Я тоже.
Укорачиваю его подарок — китайское платьишко.
Чихала я на эти выборы.
Главное — он прилетает завтра утром.
И я должна быть самая-рассамая…
И буду!
И вот оно — утро!
Гром победы раздается! То есть на площади под фанфары и литавры исполняет фигурную маршировку тот же мощный военный оркестр во главе с роскошным тамбурмажором. За которым наблюдают праздничные горожане. На ступеньках мэрии прохаживается генерал Чернов, но не в парадном мундире, а боевой камуфле. На велосипеде подъезжает Степан Иваныч, с портфелем, красной повязкой с надписью «Избирком» на рукаве.
— Между прочим, Данила Иваныч, делаю вам официальное замечание: в день выборов всякая агитация воспрещена.
— А где агитация, Степан Иваныч?
— А вон… в трубы дует… Музыка полковая!
— А… черт! Говорил же я этому типу. Чего их аж из округа тащить? Так нет же: «Духоподъемно! Духоподъемно!» Камуфлу эту заставил напялить, будто я и не штабной, а на бронике… в полевых условиях. Как бы намек на боевые заслуги. Балаган! А самого нету… Как смыло… с утра… Ну и что там, на ваших долбаных участках? Мне хоть что-то светит?
— Информация разглашению не подлежит. Тем более еще не вечер.
— Да брось ты. Ну хоть намекни. Интересно же! Сколько за меня?
— Один из сотни.
— Твою мать! Говорил же я им, говорил. Выставился тут… Как болван… На посмешище… Ну я им и вломлю! С их пиаром!
А в номере-люкс — ни Петровского, ни Викули…
Только уборщица, женщина неопределенного возраста, потертая в передрягах, нагловато-простецкая, протирает зеркало.
— А слиняли эти пиарщики, генерал. Орали, орали друг на дружку, а потом разом собрались и на первую же электричку. Утром еще.
— Вот жулики. Могли бы и предупредить. Значит, уже поняли, что мне тут нечего ловить, и смылись.
— Что, не принимают тебя наши, служивый?
— Да так выходит. Не принимают.
— Выходит, даром с области прикатил? Без смыслу?
— Да нет, недаром… совсем недаром. И смысл, кажется, есть.
— Какой же, к чертям, смысл, когда тебя при таких-то погонищах на вороных катают?
— Да не в этом дело. Я со своих высот давно не спускался. А тут, у вас, как будто зеркало к моей роже поднесли и сказали: «Гляди, кто ты в действительности…»
— Ну и кто ты?
— Да уже почти отставной козы барабанщик. Не более. А коза, оказывается, не та, да и барабан дырявый. Что-то такое тут ваши про меня поняли, чего я и сам толком не пойму.
— А чего тут понимать? Кто-то тебя к кормушке пристраивает… На наши шеи. Ты же к скудости не привык? Значит, первым делом пойдешь коттедж себе городить… С забором выше крыши… резиденцию, под чин. Да мало ли чего.
— Да ничего мне городить не придется. Спасибо. Приложили!
— Ну и куда ты теперь?
— Дослуживать пойду. Куда денешься? Вот только чтобы мордой об стол возили, я, знаешь, не привык.
— Эх, повозили бы тебя, как меня жизнь возит!
Самое чудное — мне абсолютно до лампочки, выберут меня или не выберут! Я даже против этого портового хмыря ничего не имею. Тем более генерала.
Женсовет из Гаши, Карловны и Кыськи обследовал меня с ног до головы и пришел к выводу — к свиданке с Лазаревым я готова!
А у меня одно на уме: завтра я войду в его квартиру или уже сегодня? И там будет эта самая тетя Ангелина? Которой я на дух не нужна…
Да, еще же есть и эта новосибирская мама…
Хирургесса и, как он говорил, матерщинница.
А что, если она меня для начала отматерит, а потом чего-нибудь лишнего отрежет?
И как мне быть с фамилией?
Хотя Лазарева тоже вроде терпимо…
Наконец я вылезаю из дому во двор. Гришка в совершенно дурацком костюме «под взрослого» стоит на ступеньках крыльца, зажмурившись, а Гаша подрезает ему ножницами отросшую челку.
Нашла время.
Чуть поодаль стоит ресторатор Гоги с большой аляповатой папкой «Меню», напевая под нос бравурное.
Во двор влетает на своем скутере возбужденная Кыся:
— Лизавета Юрьевна! Папа Степа сердится: там журналистов понаехало, а вас нету!
— Каких еще журналистов?
— Разных. Аж из Москвы…
— Господи, нашли событие. Ладно, скажи Степан Иванычу: сейчас будем.
— Мам, а можно мне с Кысей поехать?
— Сегодня всем все можно.
Гришка, взвизгнув от восторга, усаживается на скутер, и они уносятся.
— Слушай, Гоги, я не понимаю: чего тебе от меня надо?
— Банкэт будэт?
— Не знаю.
— Я знаю. Будэт. Мой самый красивый ресторан видела?
— Да я там не бываю, Гоги!
Он впихивает мне в руки корочки:
— Теперь все время будешь. Посмотри меню. Слушай, мне на шашлык четырех барашков привезли. Знаешь откуда? С гор! Из Карачая! Черных. Самые исключительные. А вино? Настоящее деревенское. В бурдюках…
— На здоровье. Я-то при чем?
— Сделай хорошее дело, Лизавета. Приведи ко мне всех начальников! Я позову — кто придет к Гоги? Ты скажешь — он за тобой всюду пойдет.
— Кто?
— Такая красивая женщина! Такая умная женщина! Самая лучшая женщина в городе! Зачем вид делаешь? Кто тебя на своей тарахтелке по небу возил? Пусть он всех приводит. Пусть вся область знает: Гоги — это качество! И количество! Сам губернатор дегустацию сделал!
— Да отстань ты от меня. Со своим духаном…
— Не имею права. У меня тоже большой праздник! Каждый месяц Щеколдины приходили. Дажа сама Маргарита Федоровна. «Гоги, плати!» Год «Гоги, плати!», два года «Гоги, плати!», три года «Гоги, плати!». Сколько же можно? «Гоги, плати!» Нет. Почему не заплатить? Но не столько же!
— Гоги, миленький. Ну отвали ты от меня! Не до тебя мне сейчас. Я посоветуюсь. Что-нибудь придумаю…
— Ты запомни: я для тебя все сделаю! Только скажи, что делать.
Он уносит свою тушу за ворота.
Агриппина Ивановна заканчивает пудрежку. И хотя носяра у нее блестит как лакированный, она возглашает:
— Я готова!
— Наконец-то, — ехидничает элегантно обрюченная Элга.
— Ну, девки, пошли! — командую я.
Мы выходим из ворот и тут же останавливаемся. Гоги, оказывается, никуда не ушел, всунул башку в милицейский «уазик», который нас должен в сопровождении почетного эскорта из двух моторизованных ментов доставить на площадь Сомова, вслушивается. Водила-мент сидит за баранкой, поправляя верньер приемника, остальные топчутся по ту сторону «уазика».
— А что это вы тут слушаете? — удивляюсь я.
Они почему-то почти испуганно переглядываются и расступаются перед нами.
Я подхожу ближе к машине. Водила, не глядя на меня, выходит на очищенную от помех волну.
И какой-то мужик хрипло говорит по радио:
«…обстоятельства еще выясняются. Повторяем — по первым данным вертолет упал через две минуты после взлета в шесть сорок утра. Одна из первых версий причины этой трагедии — отказ двигателя. Погибли летчик-инструктор Колыванов Иван Иванович и губернатор области Алексей Павлович Лазарев, судя по заявлениям аэродромной службы, лично управлявший вертолетом. Создана правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы. Власти области намерены отменить все зрелищные мероприятия и объявить траур».
— Убили Лешеньку… — вдруг тихо говорит Гаша. И срывается в истошный бабий вопль: — Убили-и-и-и…

Больше я ничего не помню.

Глава пятая
ВЕРЕВОЧКА

Когда меня сызнова выносит откуда-то из глубин безвременья, поначалу я ничего не вижу, все закрыто пеленой какого-то серого тумана.
Потом туман оседает и я понимаю, что лежу в палате, на очень высокой койке.
Окно полузашторено линялой шторой в каких-то кубиках. Ветер косо размазывает дождь по стеклу, мотает голую черную ветку.
Где-то что-то размеренно тикает, словно работает метроном.
А я знаю только одно: мне положено думать о чем угодно, только не о самом главном.
Потому как тогда снова начнется это. По сердцу, по мозгу, по каждой клеточке полоснет дикая, совершенно непереносимая боль. И я снова буду гореть.
Откуда-то из-под ног рванет белое, жгучее, пахнущее авиабензином пламя и начнет вгрызаться в мою кожу.
Что-то мешает моей голове. Я ощупываю ее и обнаруживаю, что я обрита налысо. На висках какие-то влажные нашлепки, от которых куда-то вниз тянутся тонкие проводки.
Чуть ниже койки у тумбочки с набором шприцев и микстур спит, положив голову на кулаки, доктор Лохматов. Он почему-то не в белом халате, а в зеленой хирургической робе. Из операционной пришел, что ли?
Я рассматриваю его внимательно. Он очень сильно сдал. Даже бесчисленные конопушки его словно выцвели. Острый шнобель торчит между впавших небритых щек, волосы цвета пакли торчат нестрижено.
И я впервые понимаю, что Лохматик жутко похож на Буратино. Да и ходит он обычно дергано. Как на шарнирах. Конечно, он у нас умнее тысячи Карабасов, но сомовские Мальвины его не жалуют. Буратины им не нужны.
Я сажусь в койке рывком, неожиданно легко и понимаю, что тоща и плоска как камбала.
— Лохматик…
Он поднимает голову, зевает и тут же начинает облупливать одноразовый шприц из упаковки.
— А, проснулась. Что-то ты сегодня рановато.
— Что я тут делаю, Лохматов?
— Спишь. Я тут аппаратик электросна нашел. Древность, но эффективная. Ну и снотворными подпитываю: сон для тебя самое то. Давай руку.
Я отвожу шприц:
— Не надо. И этого не надо.
Снимаю с висков липкие от какого-то клея нашлепки. Тиканье смолкает.
— Это что? Уже осень?
Лохматов напяливает налобное зеркало и засвечивает мне лампочкой с него в зрачки.
— Да как-то с ходу долбануло.
— Сколько же я здесь?
— Четвертую неделю. Да все путем, Лиза. Мы тебя будим, ты ешь, потом ты опять спишь. Там бабки тебе вареньев понаперли, грибочки, даже гречневые блины вчера Никитична принесла. Горячие. Ну, блины я, конечно, сожрал. Я тут одно психиатрическое светило на тебя натравил, он всунул тебе в черепушку кое-какие кодовые установочки, а сегодня ночью заехал и снял их. Так что я ожидал, что ты возникнешь…
— А хоть в сортир я сама хожу?
— У тебя с вестибуляркой были проблемы. Не хватало мне еще, чтобы ты своей башкой унитазы считала. Уточки имеются, Басаргина.
— И ты что? В этом процессе лично участвуешь?
— Случается.
— Стыдно-то как.
— В больнице стыда не бывает.
— А как Гришка?
— Все нормально, Лизавета. Со всеми все нормально, кроме тебя.
— Не помню. Ничего не помню…
И тут Лохматик просто звереет. Глазки брезгливо щурятся. Он почти орет:
— Это ты врешь, Басаргина! Не мне — себе врешь! Просто не хочешь помнить. Боишься. Между прочим, я тебя и в область сопровождал. Со своим чемоданчиком. Ты ведь этого очень хотела. Туда. А Элга и Гаша очень хотели, чтобы ты даже там была красивой.
— Была?
— Чего спрашиваешь-то?
— Цветы помню, — нехотя признаюсь я. — Гнусные. Белые такие. Как воск. И как говорят, говорят, говорят… И этот гроб закрытый… И этот флаг дурацкий на нем… Ведь был флаг?
— Был, Басаргина, был…
— За что же меня так, Лохматик? Только-только засветило что-то. Только-только. Господи, как же я ждала. Как же я всего на свете захотела. За что же? Его так?
Я плачу.
Оказывается, это очень удобно — плакать. Ни о чем не думаешь. Процесс слезоизвержения все блокирует.
— Не надо, Басаргина, — трясет он меня за плечо. Больно трясет. — Начнешь себя жалеть — не остановишься. Очень это приятное занятие — себя жалеть. Особенно у женщин.
— Слушай, а меня… выбрали? Мне говорили что-то? Или мне просто кажется?
— А куда ты денешься?
— О, черт. Где моя одежда?
— Зачем?
— Ну… мне же на службу надо, — вру я. Просто мне почему-то неприятно и стыдно его видеть. Я же голая. Такой обглоданный ребрастый полускелетик.
— В шесть утра?
— Все равно. Я пойду, Лохматик. Только ты меня не удерживай.
— Что ж, иди. Только я тебе мой плащ дам.
…Полы его светлого плаща волокутся по лужам, как я ни стараюсь их не подмочить. Сквозь платок, который мне дала одна из сестричек, чтобы прикрыть босую голову, просачивается дождевая мокрота. Лысине зябко.
В больнице мне отдали длинное черное траурное платье. Откуда оно взялось, я не знаю. Но босоножки остались те же, летние, праздничные котурны, с узкими красными ремешками под коленку. Утренняя площадь совершенно безлюдна. С Волги задувает промозглым холодом.
С центральной тумбы еще свисают раскисшие лохмотья предвыборных плакатов. Тут же почему-то свалены и мы с Зиновием, фотокартонные. От Зюньки остался торс, измаранный неприличными словами, и голова с пририсованными буденновскими усами. От меня осталось то, что ниже пупа, и ноги.
Мне это кажется стыдным.
Я отволакиваю мусор к контейнеру в кустах и зашвыриваю куски картона и деревяшки стоек туда.
— Ну что, невеста сраная? Кончилось шапито? — спрашиваю я у себя. Почти безразлично.
Вообще, я какая-то неотмороженная.
Дежурный по мэрии мент из лыковских пацанов балдеет:
— Это вы, что ли? А я тут один. Никого еще нету.
— Я есть. Мне достаточно, — огрызаюсь я злобно.
Потом я сижу за мэрским столом и совершенно не знаю, что мне делать. Тут даже портрет Щеколдинихи висит на старом месте. И тот же флаг торчит в стояке.
Промокший платок я развесила сушить на спинке кресла, а в платяном шкафу в углу нашла чью-то дурацкую бейсболку с надписью «Спартак — чемпион!». Наверное, Степан Иваныча. Нахлобучила на лысую голову и сижу. Единственное, что меня сейчас волнует, — это зайти к Эльвире в салон, когда он откроется, и попросить у них паричок, хотя бы прокатно, пока волосня не отрастет.
Подумав, я ставлю электрочайник, открываю письменный стол, потому как помню, что заварку и сахар Кыськин родитель извлекал из него, и — натыкаюсь на забитую бумагами папку, на которой вытеснено «К докладу».
Я вынимаю первое письмо, разглядываю титул с завитушками «Мэру Басаргиной Л. Ю. Срочно».
И с трудом понимаю, что это я и есть теперь — мэр Басаргина…
Я читаю:
«Многоуважаемая. Примите искренние поздравления…» И так далее.
А вот и главное:
«Требую принятия немедленных карательных мер по отношению к горгазу, каковой после ваших выборов отключил Вечный огонь, якобы для экономии газа, чем оскорбляет память о нашем светлом героическом прошлом. Зоркий наблюдатель».
— Ай-я-яй. Чего ж ты так боишься, наблюдатель, если даже фамилию свою не называешь?
Я прислушиваюсь к смеху и перебранке на первом этаже и лестнице. Ага, это уже тетки пришли. Уборщицы.
Одна такая и впихивает перед собой в кабинет здоровенный, как бочка, казенный пылесос. В зубах беломорина, посвечивает золотой фиксой, фейс как топором сработан из темного дерева. Голос посажен до хрипоты.
— Вышла, что ли, Лизавета? — бесцеремонно разглядывает она меня.
— Похоже, что так.
— Ну и дел у нас натворилось. А? Но мы все… все бабы… были за тебя.
— Голосовали, что ли?
— Голоса — это все само пришло. Плакали мы за тебя. Очень. Потому как было тебя жалко до полной невыносимости. Так что ты на наших рыданиях взошла.
— А когда тут эти… Служивые приходят?
— А хрен их теперь разберет. Пусто как в барабане. Никто и на службу почти что не ходит. Один Степан печатью справки шлепает. Алевтина я. Ну, как бы бригадирша…
— Какая бригадирша?
Она включает пылесос и перекрикивает его во всю глотку:
— Да мы уж давно с бабами сговорились… крутиться не по отдельности, а своей командой. Мы-то в основном дворники. Дворовые. В подкрышные с улицы у нас попасть — это большая везуха.
— Подкрышные? Это в уборщицы, что ли?
— Технические работницы. При казне. Ну, тут в мэрии место никудышное — одни промокашки. Самое хлебное — это гостиница: там на одних бутылках жить можно. Буфет на вокзале… тоже ничего. А самое поганое — ментовка лыковская и детсад. Но мы все одно — половину навара сдаем в общий котел, чтобы по отдельности ноги не вытянуть.
— Да выключи ты эту штуку. — Та выключает пылесос. — Вот так-то лучше.
— И то дело. Слушай сюда. Раз ты уж на службе, я тебя в курс жизни ввести обязана, а то ты уже глупостей наделала!
— Я? Каких же?
— Ты из лохматовского лазарета через весь город пехом приплелась?
— Да.
— А зачем? Почему колеса не вызвала? Ты же теперь кто? Начальница! Руководящее звено! У тебя же в гараже казенная машина стоит. С Витькой-водилой. Щеколдиниха с нее не слезала. Так что ты бери его за шкирку. А то он на твоей казенке по ночам наших шалав в Москву на работу возит.
— Какую еще работу?
— На ту самую. Я их не осуждаю. Каждый крутится… как умеет.
— Скажите, пожалуйста, какая интересная у нас ночная жизнь в городе.
— Дневная тоже. Ты меня слушай. Другая тебе такого никогда не скажет.
Кажется, мне в первый раз здесь становится интересно:
— Где я еще прокололась?
— Да хотя бы вот тут! Чего это ты со мной лясы точишь? И допускаешь, что я тебя жизни учу? Ты мне кто теперь? О-го-го! А я тебе кто? Мышь серая. При швабре! Бояться тебя должны, понимаешь? Бояться!
— Зачем?
— Да какая ж это власть, если ее не боятся? Тебе ведь в минуту на голову сядут. Сюда только с одним и идут — дай! Ладно, сколько с нас-то брать будешь?
— Брать?
— Ну, у Щеколдинихи своя такса была. За устройство на казенную работу — своя. С любого заработка — семь процентов…
— И она с вас брала? Даже с вас?!
— Вообще-то, конечно, это она больше для острастки нас так держала, чтобы все знали: без нее тут и кошки не котятся.
— Прости, но ко мне это не относится.
— Ну да, ты ж мильонами ворочала. Что тебе наши копейки. Ладно, если не возражаешь, я тебе и дальше подсказывать буду. Консультировать! А имя мне Мухортова Алевтина…
— Ну, консультируй, консультируй, Алевтина Мухортова. А пока, не в службу, а в дружбу, сними-ка мне… эту… мадам…
Уборщица с ходу запрыгивает на стул и снимает портрет Щеколдиной со стены.
— Ну, гадина, натерпелись мы от нее. В помойку?
— Неприлично. В архив.
Вбегает, запыхавшись, Элга, развевая мокрое кожаное пальто, в брызгах грязи даже на бледной мордочке.
— А мне доктор Лохматов передал информацию, и я бегу, бегу. О, Лиз! Наконец-то! Неужели мы выжили? И имеем эту жизнь?
Мы влипли друг в дружку.
И просто ревем.
Неожиданно свистит свистком электрочайник, про который я совсем забыла.
Алевтина-бригадирша выключает его.
— Заварить, что ль, Лизавета?
Я спохватываюсь:
— Позволь представить тебе моего новоявленного нештатного консультанта…
— Алевтина.
— Хочу представить вам, Алевтина, мою первую помощницу и главного советника мэрии…
— Я имею фамилию Станке. Я имею имя Элга. Я имею отчество Карловна.
Алевтина как-то нехорошо ухмыляется:
— Ну, блин! Вот только прибалтов нам тут не хватало.
Элга бледнеет от негодования:
— Я полноценная гражданка Российской Федерации, мадам! Мы работаем, Лиз?
— А не страшно, Карловна?..
— Как это говорил мой бывший Кузьма Михайлович… Каждый должен тянуть за свою веревочку.
— Вообще-то это звучит несколько иначе. Взялся за гуж — не говори, что не дюж.
— Тем более.
Алевтина уволакивает свой пылесос и на прощанье сверкает фиксой:
— Ну извините, девушки, если что не так ляпнула…
Я и не догадываюсь, что через часок эта милая бригадирша уже трется возле Серафимы, таская за собой здоровенную порожнюю сумку на колесиках. Та, в рабочем, испачканном кровью комбинезоне и белой каске, угрюмо наблюдает за тем, как пара грузчиков разгружает здоровенный авторефрижератор с тушами мороженого скота.
— Ужас, Симочка, просто ужас. Первым делом как заорала на портрет Федоровны: «Убрать это! В помойку! Чтобы и духу тут щеколдинского не оставалось!»
— В помойку, значит… Ничего. Рано ликует. У нас тоже помоек на всех хватит, — подумав, усмехается Серафима.
— Вообще-то я, как ты советовала, к ней подмылилась. Дура она, конечно. Долго не просидит.
— Почему?
— Доверчивая слишком. Все еще людям верит… Серафима Федоровна!
— Ну?
— Чего «ну»? Я же на вас стараюсь. Риск жизни, опять же…
— Михей, — машет грузчику Серафима. — Отруби там ей. Из отморозки…
— И без костей чтобы. И без костей…
— Значит, языков подкинь. Они как раз по ее характеру — без костей, — с явной пренебрежительной издевкой замечает хозяйка и генеральная директриса.
— И бужениночки. И сарделечек, сарделечек… Уж больно у тебя сарделечки хороши.
— Не перестарайся, а то в лавки отправлять нечего будет.
Грузчик, прихватив сумку визитерши, уходит в разделочную.
— А что это вы? С месяц вроде стояли. Ничего не фурычило. А нынче опять колбасня задымила…
— Чинились. Ремонтировались…
— Ну ладно. Раз ты мне, так и я тебе. Только не хотела неприятности говорить…
— Меня больше неприятностями не испугаешь. Выкладывай.
— Это насчет Гоги, — уклончиво сообщает Алевтина. — У него сегодня вечерочком в «Рионях» как бы большой сбор авторитетных мужиков. Дам тоже…
— Меня не приглашали.
— Так не про вас речь, — пожимает плечами та. — Про папашу базар назначен. Про Фрола Максимыча.
— Вот как? — настораживается Серафима.
— Так что вы… учтите.
— Учту, дорогая, учту.
Моросит мелкий дождь. У входа в ресторан с яркой вывеской «Риони» выстроились несколько дорогих иномарок. Из ресторана доносится бешеная музыка. В стороне стоит милицейский «жигуль», возле которого топчется Лыков в накидке с капюшоном. Дверца приоткрыта. Патрульный Ленчик за баранкой. К ресторану подъезжает «жигуль», но из него никто не выходит. Лыков, приглядевшись, направляется к машине. Серафима опускает стекло. Она угрюма и нервно курит.
— Что тут у вас, Лыков?
— Это не у нас, Серафима. Это у Гоги. Спецобслуживание! Сам готовит. Запах чуешь? Это не шашлык, а обоняние небес.
— Ну и кто там сегодня… обоняет?
— А весь бизнес… универмаг, пекарня, авторемонт, молокозавод, обе бензоколонки, гаражи. ЗАО, ТОО, ООО…
— И Прасковья здесь? Шкаликова?
— Это ты про рынок? А как же!
Она собирается, озлев, выйти из машины, но он придерживает дверцу, не выпуская ее.
— Тпрусеньки, Сима. Про папашу-то ничего нового?
— Отстань! Я тебе уже все в твоей сраной ментовке изложила. Под протокол. Не знаю я, куда его унесло из Сомова! И с чего! Он нам с Риткой никогда не докладывался. Ничего не знаю! Честное слово! Ничего. Пусти!
…Гремит мощный музыкальный радиоблок на стойке у улыбающегося Гоги. Это не банкет, а нормальная провинциальная пьянка. Четверо местных бизнес-мужиков и три задастые расфуфыренные женщины со смехом и криками, с бокалами в руках изображают нечто танцевальное под древний рок-н-ролл.
Неспешно входит, развевая шубой, Серафима, выключает музыку.
— Что, мышки? Кота хороните? — усмехается она бледно.
— Мужики, да откуда взялась эта фря? Кто ее звал? — деланно изумляется сверкающая цацками как елка мордасто-румяная Шкаликова.
— Ай-я-яй, Прасковья. Вчера, значит, «Симочка», сегодня, значит, «фря»?
— А с вами все кончено, — мстительно кривится рыночница. — Мы не крепостные, чтобы и дальше нас за вашу поганую крышу оброком обкладывать. Сколько лет этот вонючий дед нас доил? С Риткой? А? Почти досуха. И пошла ты отсюда, Симка.
— Вот это — правильно, — кивает кто-то из мужиков.
— Что-то вы слишком рано возникаете, мышки. А как вернется котик?
— Э! Серафима, некрасиво, — примирительно смеется Гоги. — Вернется — встретим. У нас теперь — Лизавета.
— Вот именно! — взбодряется проникновенно Шкаликова. — Наша Лизонька. Как вы ее? А? Даже в тюряге гноили! Ободрали как липку. Из родного дома выперли! Почти что с земли стерли! А как она вас? А?
— Но ведь и мы с нею, — осторожно замечает начальник порта.
— Да брось ты. «Мы», — вновь обращается к Серафиме Шкаликова. — Думаешь, твой папонька от ментов смылся? Он от нее ноги унес. Только не унесет. От нее — не унесет! Это вам всем кара божья. И вечное наказание! И в гробу я тебя видела!
Шкаликова врубает музыку и начинает отплясывать, все оживляются и демонстративно включаются в танец. С хохотом и воплями. Гоги протягивает Серафиме бокал с вином:
— Пришла в гости — слушай хозяина. Выпей! Пусть Фролу Максимовичу будет хорошо, но чтобы мы его больше никогда не видели. Даже во сне…
— Ну, ты, гнида жидовская! Под грузина работаешь? Гляди у меня. Мне есть что про тебя вспомнить. Папке тоже!
Серафима небрежно выплескивает вино в лицо Гоги и быстро уходит. Гоги, смеясь, выключает рок и заводит по-грузински застольную…
Ее охотно подхватывают…
А я в этот час впервые в городской радиостудии. Раньше меня сюда и на порог не пускали. Диктор, она же — все остальное, перепугана до смерти. Все поводит острой, почти крысиной мордочкой и абсолютно не знает, как ей со мной себя вести. Мы сидим с нею рядом в стеклянной будке с микрофонами и молча терпим друг друга.
Пикают радиочасы. Радиокрыса включает микрофон, голосок у нее карамельный, тягуче-томный, будто она всех сомовцев облизывает:
— Добрый вечер, город! Сегодня мы возобновляем наши пятничные передачи, прерванные ранее в связи с изменениями в руководстве города. У нашего микрофона мэр Басаргина. Прошу вас, Лизавета Юрьевна…
Я хриплю насморочно:
— Добрый вечер всем, кто меня слышит. Сегодня мой первый рабочий день, и вряд ли я вам скажу что-то толковое. Поздравляю школяров, хотя и с опозданием, с началом учебного года… Теперь о малоприятном. Кто-то уже усиленно пускает слухи, что я намерена тратить городские деньги на музей деда, академика Басаргина. Это полная ерунда. Сейчас нам не до музеев. И долго еще будет — до музеев. По первой моей прикидке по-прежнему восемьдесят процентов трудоспособного населения по утрам направляется на работу чуть ли не на кудыкину гору, в Москву и Подмосковье. Так что у нас тут все еще не тот город, который был когда-то, а общая спальня, с огородами. Отдыхаем, значит. Далее. По вашим жалобам и письмам. Бытовой газ, который в этом году должны были провести в слободу, в этом году проведен не будет. Погодите орать! И вспомните, что еще весной в слободу были завезены газовые трубы, которые вы сами же благополучно растащили по участкам, присобачили к ним насосы и все лето поливали из них свои капусты. Далее. Эльвира Семеновна, я не собираюсь вмешиваться в законы свободной коммерции. Но у вас совесть есть?
В парикмахерской оживление. Сидящие в креслах женщины с интересом слушают настенный динамик, уставившись на Эльвиру, которая застыла с ножницами в руках:
— Ха! Это она меня спрашивает о совести?
— Дай дослушать! — шипят на нее.
А я звучу: «…За последние три недели вы задрали цены на все. Начиная от маникюра и кончая мытьем головы…»
— Ну и что?! А шампунь нынче почем? — орет на динамик Эльвира.
— «А шампунь нынче почем?» — скажете вы.
Женщины, давясь от смеха, дергаются в креслах.
— Так вот, предупреждаю. Мною уже сегодня проведены переговоры с московским салоном красоты «Афродита», блистательные мастера коего просят предоставить им в аренду площадь для открытия своего отделения здесь, у нас. Так что подумайте о последствиях совершенно свободной конкуренции…»
Эльвира выдергивает штепсель динамика, затыкая мне рот.
— Вот засранка! И я еще за нее на всех углах орала! Кого мы выбрали, а? Нашла чем пугать…
— А что? У них небось и красочки в ассортименте, и в Москву переть не надо. Нет. «Афродита» — это звучит!
Эльвира сникает:
— Да вы что, женщины? Я вам позвучу! Я же своя… а они же чужие! Ну ладно, ладно. Может, увлеклась. Перебрала. А вы что рты раззявили, девки?!
…Из радиостудии меня отвозят домой на своей машине менты — Лыков и Ленчик за баранкой. Серега странно смутен и необычно молчалив. Трещит в основном сержантик. Из криминальных новостей — одна. В тот день, когда разбился Алексей, на кладбище нашли охранника серафимовской фирмы Чугунова.
— Совершенно мертвый труп тела, Лизавета Юрьевна. Первый у нас за последние два года. А сделали его классно: загнали под ухо колющий предмет неизвестного происхождения. Вроде шила. И мотоциклет его угнали — «Урал». Почти что новый. Пацаны клянутся, что Чуню не трогали.
— А ты что молчишь, Сергей Петрович?
— А служба у меня такая — молчать да слушать, — косится он. — Теперь вот тебя. Вообще-то у меня к тебе имеются вопросы, Лизавета.
— Излагай.
— Не к спеху. Да ты на себя посмотри — еле на ногах держишься. Краше в гроб кладут.
— Спасибо, Серега, утешил.
Когда расстаемся у ворот, Лыков сообщает еще одну новость. Теперь ко мне будет приставлен постоянно кто-то из его служивых. Охрана, значит.
— Да кому я нужна? Брось чушь пороть, Лыков.
— А это уже не твое дело. Ты теперь власть. Мне тебя беречь положено.
— Так думаешь?
— А вот думать мне не положено. Это ты теперь за меня думай, а мое дело такое: смотреть в нужном направлении и исполнять. Ладно, с вступлением тебя на пост, Басаргина. Будем жить!
— Это как выйдет, Лыков.
Гаша меня усадила в ванну как маленькую, кряхтит, шуруя мочалой по ребрам, и вздыхает, что без бани в Плетенихе, с ее травками, мне полный абзац.
Гришка уже спит, ждал-ждал меня и свалился.
Так что впервые после лазарета я вижу его в кроватке.
Батареи парового отопления наши растяпы еще не включили, но Агриппина Ивановна раскочегарила все дровяные печи в доме и разожгла камин в кабинете.
Так что в доме тепло и тихо. Только в кафельных голландках потрескивает.
Я натянула на лысую голову шерстяную лыжную шапочку, напялила теплый спортивный костюм, мягкий, с начесом, в носках-самовязах как в валенках, но все равно мне зябко.
Я присела, открыв топку, перед печкой в коридоре, покуриваю, бездумно следя, как синеватый дымок съедается жаркими угольями, и стараюсь согреть руки. Они у меня тощенькие. И нефритовое колечко все время съезжает с пальца.
Гаша с подойником уходит в гараж — доить Красулю. Потом я слышу, как она возится в кухне, переливая из ведра и процеживая молоко, потом она появляется рядом с литровой кружкой.
— Молочка хлебнешь, Лиза? Парное же.
— Спасибо, Гаш. Не полезет. Ты вон Карловне снеси — она его обожает.
В распахнутую в кабинет Панкратыча дверь мне видно, как Элга, кутаясь в платок, клюет, как птичка, пальцем по клавишам компа и листает какие-то папки. В сильных ее очках поблескивают отсветы камина.
Она уже врубилась, тянет свою «веревочку».
Гаша ставит кружку перед нею.
— О! Это то, что имеет смысл.
Карловна смакует молоко, слизывая капельки с полных губ розовым язычком как кошка.
Мне хорошо слышно, о чем они толкуют.
— А что это ты натыкиваешь на своих пяльцах? — интересуется Гаша.
— Анализирую по налоговым и прочим документам имущественное положение Фрола Максимовича Щеколдина.
— Лизавета приказала?
— Я имею большое любопытство и сама. Мой бывший Кузьма Михайлович учил меня видеть, как это… за бревнами растительность…
— Лес за деревьями, голова. Ну и что ты увидела?
— Это потрясающе. Оказывается, самый значительный из Щеколдиных… официально не имеет никакого имущества. В этом городе он ничем не владеет. Он просто нищий. Просто пенсионер. По старости…
— Да что он, дурак, что ли, выставляться? Это молодые балбесы себя показывают. Не успеет хапнуть, «голду» на шею, коттедж с бассейном до небес, «мерседес» к подъезду и негритянку в койку.
— Ну, это действительно очень примитивные господа.
— Вот-вот. По хитрожопости он всех на свете обставит. Сколько я его помню, серенький такой, ласковый, чуть ли не в драных штанах с палочкой своей по городу «хруп-хруп», а у самого, все говорят, миллионные суммы. За границами нашей родины. Как бывшей, так и настоящей…
— Майор Лыков утверждает, что его непременно разыщут. По подозрению в покушении на какого-то молодого человека.
— Ха! Станет он дожидаться, пока его за шкирку. Да его теперь и с собаками не сыщешь, может, только с кенгуру.
— Какими еще кенгуру?
— Австралийскими. Австралия — это ж самое дальнее от нас место. Верно? Дальше-то на глобусе что только? Пингвины. Вот дед туда и дует, на лайнере. И все денежки уже давно там. Может, он там себе уже какой-никакой небоскреб купил. Как в кино про наших жуликов показывают.
— Небоскребы нынче в цене, Гаша. Не потянет…
— А ты его монету считала?
Господи, о чем они говорят?
И о ком?
Какое это теперь имеет значение?
Я не выдерживаю бессмысленности всей этой трепотни, потихонечку прихватываю кожушок, влезаю в Гашины галоши и выскальзываю из дому.
Из черной ночи хлещет ветрюганом и холодом. Слышно, как волны лупят в мостки под обрывом.
Но в гараже тихо. Без меня усилиями Гаши тут поставили деревянную отгородку, устлали соломой полы, навезли обычного и прессованного в тюки сена, оборудовали ясли для Аллилуйи. Кобылка моя встречает меня тихим ржанием, мотает башкой, фиолетовый глаз отсвечивает в тускло-те лампы под потолком. Отдоенная Красуля лежит рядом. Жует свою жвачку.
От этих подруг несет живым теплом.
И тут меня наконец достает то, что я ношу в себе и таю каждую минуту.
Я падаю лицом в сено и, закусив руку, вою.
Здесь мне стесняться некого.
Алексей Палыч…
Леша…
Алешенька…
Красуля облизывает мое мокрое от слез лицо шершавым языком. Наверное, это оттого, что слезы соленые.
Но мне кажется, что она все понимает.
И кобылка моя тоже подходит и шумно обнюхивает меня, раздувая бархатные ноздри.
А я уже твердо знаю.
Я выгорела.
Дотла.
С меня хватит…
Того, что было.
Того, что есть.
Того, что останется.
Никогда.
До самого конца жизни.
У меня больше ничего не будет.
Я в этом просто клянусь.
Ко мне больше не прикоснется ни один мужчина.
Никогда…
Никогда…
Никогда…

Глава шестая
ИЗ СВЕТА В ТЕНЬ ПЕРЕЛЕТАЯ…

Мы с Элгой трясемся в городском автобусе. Карловна, притиснутая ко мне народом, шепчет в ухо:
— Я не понимаю, Лиз. Почему мы не спешим? Они же ждут.
— Потерпят.
Карловна почти в шоке. В десять ноль-ноль чиновный народ должен собраться в моем кабинете в мэрии на первое толковище. Чтобы ускорить наше путешествие по Сомову, Карловна собиралась раскочегарить свой автомобильчик. Но я запрещаю ей это делать. Попробуем хотя бы немного побыть в шкуре обычного сомовского обывателя.
Представляю, что они там обо мне говорят, в мэрии. Небось Степан Иваныч за меня отдувается. Дамы наводят марафет, мужики читают газеты и покуривают в окно, благо осень сделала паузу и заметно потеплело.
— Однако наша королева изволит опаздывать, — замечает одна из чиновниц.
— Скажи спасибо, что вообще о нас вспомнила. На работу вышла, а нас как будто и в городе нет. Чем она вообще занимается?
Грузный «водоканальщик» Марчук ухмыляется:
— Спроси лучше, чем она не занимается. Носится как ведьма на помеле. Уже всюду нос сунула, а вчера в городскую баню явилась. Правда, говорят, со своим веником.
— А что она там — шайки считала?
— По-моему, нашему банно-прачечному Никандрычу шею мылила. Было дело, Никандрыч?
— Отстань.
Последнее я уже слышу, потому что мы с Элгой как торпеды врываемся в кабинет. Все встают. Еще не сев за стол, я бросаю:
— Карловна, все на месте?
Элге хватает нескольких секунд, чтобы пролистать списочек и оглядеть эту шарашку:
— О нет. Здесь имеют отсутствие исполняющая обязанности руководителя прокуратуры, начальствующие персоны гороно, горсвязи и электричества, архитектор города, еще ряд призванных лиц. И городского здравоохранения…
— Она в отпуске. Я за нее, — сообщает Лохматов.
— Нашла время. Кто еще в отпуске? А кто просто так волынит?
— Я произведу уточнение.
Я постукиваю карандашиком по столу.
— И справочку ко мне на стол. Ну что? Корифеи вы наши. Отцы города, а также его мамочки. Просто интересно бы знать, о чем вы сейчас в действительности думаете.
— Лизавета Юрьевна, извините, но мы к такому тону не привыкли. Ирония в этом кабинете неуместна.
— Мат уместнее, да? Как Федоровна? На спектаклях, которые она тут с вами устраивала. И обязательно при открытых окнах, чтобы народ слышал, как она вас беспощадно раскладывает. В его интересах. Могу! Может, с вас и начнем?
— Я не совсем это имела в виду.
— Я тоже. Ладно, прошу садиться. С громадным удивлением, господа, я обнаружила, что в нашем городе, оказывается, существует даже свой парламент, то есть городская дума. Дабы демократично решать проблемы города и не давать мэру воли. Аж из девяти депутатов. И даже свой спикер есть. И кто же это?
— Я. И вы это уже знаете, — признается Степан Иваныч.
— Правильно. Вы же у нас многостаночник. Вы и по выборам, вы и по сиротам, вы и по ветеранам…
— Выходит, что так.
— Ну и когда вы в последний раз собирались — думу думати?
— Сейчас я найду протоколы.
— Не надо. Я их уже нашла. Аж в декабре прошлого года. И про что же вы там думу думали? Дебатировали? Свободно, без оглядки на Маргариту Федоровну волеизъявлялись?
— Не помню.
— Решался вопрос немыслимой, почти державной важности: где главную городскую елку ставить? С лампочками. На набережной, возле вокзала или на площади.
Ведающая мэрскими финансами дама фыркает:
— Ну и что? Все правильно. Дети ждали праздника. С Дедом Морозом. Дети прежде всего. Все для детей…
— Вот как? И именно поэтому вы, именно вы, на полтора месяца сняли обе школы с бесплатного детского питания. Почему?
— Ну, мне нужно поднять финансовые документы. Кажется, была задержка с переводом бюджетных средств из области.
— Я могла бы сказать открыто, что вы нагло врете, мадам, но пока буду считать, что это просто провал в вашей финансовой памяти. Деньги переводились точно в срок, но вы их перегоняли в коммерческий банк «Согласие». И не только эти. На чем проценты наваривали? На киселе и булочках?
— Это… не я. Нет! Нет! Это Маргарита Федоровна!
Я ухмыляюсь:
— Доктор Лохматов. Вы не догадываетесь о том, что вы уже могли бы жить в прекрасном новом доме? А не снимать угол у своей тетки?
— С чего это?
— Так ведь личным целевым распоряжением губернатора Лазарева к нам только для начала в свое время загнали семьдесят восемь миллионов рубликов на улучшение жилищных условий медперсонала, включая даже «скорую помощь».
— А где же они?
Лыков поднимает голову:
— Яму возле моей ментовки видел? Считается, под фундамент. Вот там они все и закопаны.
— Не все, Лыков. Ой, не все. Это же туфта. Ну, поставили ящик водки экскаваторщику. За яму. Как бы под фундамент. И табличку воткнули про строительство. А остальное где? Там же? В «Согласии»?
— Это не я. Это все она. Она все… — сызнова вскакивает финдама. — Вы бы сами попробовали бы с нею… Сами!
Марчук крутит свой запорожский ус и басит примирительно:
— Лизавета Юрьевна, так мы с вами каши не сварим. Что было, то было, а нам же дальше жить.
— Да вам-то что за жизнь беспокоиться? Дорогой вы наш водоканал, Григорий Остапыч? У вас на пасеке не меньше сотни ульев летом стоит. Пчелки на вас вкалывают. По копеечке с цветочка — уже о-го-го! А сколько вы на своем посту получаете?
— Согласно окладу, сами понимаете. Ерунда, она и есть ерунда.
— Так каким же таким медом ваше руководящее кресло смазано, что вас двадцать лет из него никто и пушкой вышибить не может? Объяснить про склады, цемент-бетон, трубы-вентили?
— Это еще доказать надо.
— Да бросьте вы! Все свои! Что им-то доказывать?
Финдама уже промокает платочком глазки, утирая якобы обильные слезки:
— Мужчины! Вы мужчины наконец или кто? Кто-нибудь эти издевательства над нами прекратит?
— Ну что вы, мадам. Это Маргарита Федоровна знала, как издеваться. По себе помню. А лично я издеваться еще и не начинала. Да и зачем? Я же понимаю, что мне с вами жить и работать. И других, пушистеньких и с белыми крылышками, с Марса мне никто не пришлет.
— «Я», «мне». У вас что, Лизавета, мания величия?
— Если бы у меня была мания величия, я бы уже всем европейским рынком рулила, а не с вами тут воду в ступе толкла. Собственно говоря, я ведь собрала вас всего лишь для того, чтобы сообщить: в казне на сегодняшний день — ноль. На завтрашний — тоже…
— Но этого просто не может быть! — балдеет Марчук.
— В этой жизни, как выясняется, все может быть. Нам завтра и за бензин для мусорок заплатить нечем. И автобусы станут. И другое прочее. Так что «финита»! Как там в похоронном марше? «Умер наш дядя, а тетя рыдала…» Только не делайте вид, что вы этого не знаете.
— Вообще-то, конечно, уже третий месяц из областной кормушки — ничего. Абсолютно. И не пробьешься к ним. Это Щеколдина там ногой дверь открывала…
Финдама охотно подхватывает:
— Вот именно. Очень похоже, что нам, Лизавета Юрьевна, кислород перекрывают.
— Это не вам перекрывают. Это мне перекрывают. А почему — не догадываетесь?
— Воспитывают?
— Дрессируют!
…Вечером в дедовом кабинете мы с Элгой опять стонем под завалами городских бумаг. Элга обалдело листает очередное нечто:
— Что мы еще имеем? Судя по датам, это отчеты почти трехгодичной давности. Я не очень понимаю, почему мэр их хранила и не уничтожила.
— А кого ей тут было бояться? Да и что мы о ней знаем? У таких не одна бухгалтерия, а по крайней мере две.
Вплывает сонная Гаша.
— Все ищете. Все судите. А чего искать? Чего судить? У нее теперь архангелы… за следователей. Апостол Петр ей нынче прокурор.
— Ты чего вылезла, Гаша?
— Мне сон был. Только что. Помнишь, ты по телику еще с Москвы выступала. Про то, как ты на встрече молодых бизнесменов от своей поганой корпорации у президента себя представляла.
— Ну?
— Гну! Привиделось, что ты с ним опять чай пьешь. С бубликами. Вот как со мной. Соображаешь, к чему это?
— Не-а.
— Приглашать тебе его завтра же в гости надо. Не чужой же. Для городского визита…
— Ну да. Других дел ему мало. Зачем он нам, Гаш?
— Ну ты даешь. Нам же сразу на все колдобины асфальту накатают. Кому зарплата не плочена — сразу авансами рот заткнут. Школам — то-се, Лешке Лохматову — на больницу, а уж город раскрасят — будет как яичко ко Христову дню. Может, и Ленина нашего помоют? Он же теперь вроде бы и ни при чем. Хотя это вряд ли. А может, и помоют…
— Гашенька, любовь моя бесценная. Да что я президенту скажу?
— А ничего плохого. Про плохое никто не любит. Мол, все хорошо, а будет еще прекрасней! И планы, планы… придумай! Как под твоим руководством станет — лучше некуда! И Захара этого, который нынче заместо губернатора Алешеньки исполняет… не забудь нахваливать! Начальники без этого не могут. Ты — его, он — тебя…
— Обойдется! И вот что, Элга. Постой-ка ты завтра за штурвалом вместо меня. Я в Москву мотнусь…
— Господи! Неужто к мухомору? — пугается Агриппина Ивановна.
— Не дождется.
…У Беллы Львовны Зоркис лицо такое, будто она слопала не меньше килограмма лимонов.
Я сильно не нравлюсь финансовой корифейке корпорации «Т». Мы сидим за столиком в дамском кафе «Шоколадница» у Октябрьской площади и пьем горячий шоколад. Львовна уже отметила, что я отощала, как пациентка института питания после месячных процедур. Отметила, что новый парик мне к лицу. И теперь молчит, сопит и поигрывает своими кольцами и перстеньками на пухлых коротеньких пальчиках.
— Ну а если без виляний… просто по делу, Белла Львовна?
— Ха! Какие у меня могут быть дела без Туманского, Лиза?
— Ну не скромничай. У тебя половина финансовой Москвы на крючке, и не только Москвы. Гуся бакинского помнишь? Нефтяного этого. Наджафова Гусейна. Как он тогда корпорации шесть лимонов в валюте отстегнул. Не глядя…
— Так это корпорации. Тем более что гусь в Россию больше не полезет: отщелкали его тут наши по носу. И что-то ты совсем позабыла корпоративные уроки, Лизавета. Ну поставь себя на мое место. Вот пришла бы я к тебе: «Тетя Лиза, дай в долг денежку…» И ты меня, естественно, спрашиваешь: «А что вы в обеспечение имеете?» Так?
— Так.
— А ничего вы не имеете, Лиза. В банк этот ваш «Согласие» даже мыши не полезут, потому как там все сожрано, кроме вывески. Порт этот речной?
— Очень приличный порт, Белла. Контейнерные площадки. То-се.
— Только со мной-то не крути, Лизавета. Вы же в дыре.
— Ну это ты слишком.
— У тебя же там даже перевалки приличной нету. Ни элеватора, ни серьезных холодильников. Промежуточный причал… не более. Там небось и кранам не меньше полусотни годков. Ржа со скрипом. Верно?
— Так это сегодня. А завтра?
— Прежде чем он доиться начнет, туда миллиарды вбухать надо. Это несерьезно, Лизавета. Кому он нужен, твой порт?
— Ну что ж. Что ж. Как говорится, на нет и суда нет.
— Что значит — нет? Ну, если на житье-бытье. Лично тебе…
— Да у меня там все теперь — личное. Мне подачек не надо, Белла.
— Послать тебе все это к такой-то матери надо и когти рвать, пока не поздно. И в Москву, Лиза, в Москву. Вот тут я в полном твоем распоряжении.
— Уже не могу. Прости. Думала, хоть ты мне поможешь дырки заткнуть. Мне ведь не так уж много на первое время надо! Бабулькам пенсия не плачена, зарплаты в области застряли. У меня завтра те же учителя и ментовские жены с пустыми кастрюлями на улицы выйдут. Я же обещала им, понимаешь?
Белла молчит долго, что-то просчитывая в уме. Я тоже молчу, потому как давно знаю: если у нее глаза становятся как у лунатика в полную луну, значит, что-то рожает.
Наконец она вздыхает:
— Сколько?
Я черкаю на салфеточку циферку и подвигаю к ней. Белла надевает очки и изучает цифру.
— Ну ты и наглая, мать. Если Семен пронюхает, что я мимо него именно тебе из корпоративных отстегнула, он меня просто вышибет. В три шеи. Да еще на прощанье перед всем банковским миром дегтем вымажет. Размажет, в общем, по стеночке. Дай бог, если половину наскребу. Под твое слово. И учти — в долг.
— На сколько?
— Месяц, не больше.
— Два.
— Ладно, пусть два.
— Под какой процент?
— Не будь дурой. Какие там с тебя, идиотки, проценты? Ну так, для приличия. Под семь.
— Под три.
— Под пять.
— Забито!
Мы, дурачась, картинно «бьем по рукам». И тут Белла бледнеет, уставившись куда-то за мою спину. Я оборачиваюсь. Рядом с нами стоит Кузьма Михайлыч Чичерюкин, громоздкий и нелепый в своей форменной камуфле без погон. Я и шелохнуться не успеваю, а салфеточка с цифирью уже у него в лапах.
— Какие люди! Какие люди! Подсесть к вам можно, девочки? — с ироническим восторгом заявляет он.
Мы оторопело молчим. Чичерюкин присаживается к столику.
— Как интересно. И вы встретились, конечно, совершенно случайно?
— Случайно или не случайно, это вас совершенно не касается, Кузьма…
Белла поднимается:
— Я не знаю, на чем он меня засек, Лиза.
— На телефонном звоночке из Сомова, Беллочка.
— Это все, Лиза. Делов нема. Этот гад меня заложит Сеньке со всеми потрохами. В общем, ты меня не видела, меня здесь не было. Я линяю…
— Сядь! — негромко приказывает Кузьма.
Белла садится нехотя.
— Какое интересное совпадение: вы друг дружку не видите, а я вас почему-то не вижу. Не хочу видеть. Ясно? Меня тут тоже как бы и не было. Не знаю я ничего. И знать не хочу.
Кузьма аккуратно сжигает бумажную салфеточку в пепельнице.
— Не трухай, Беллка.
— Даже так, Кузьма Михайлович?
— Даже так, Лизавета Юрьевна. Ну как там тебе? Хреновато, Лизавета Юрьевна?
— Бывает и хреновато, Кузьма Михайлович.
— Ну и как там Элга Карловна, Лизавета Юрьевна? Тоже… хреновато?
— По-всякому, Кузьма Михайлович. Бывает и хреновато. А как здесь Семен Семенович, Кузьма Михайлович?
— Ну, ему не просто хреновато. Ему хреново, Лиза!
— Как вам? — невинно уточняю я.
Он поднимается, криво ухмыляясь:
— Мне? Да у меня сплошные праздники! У меня все хорошо! Прекрасно у меня! Без балды! Так и передай там. Если это еще кому-то интересно. Кузьма Чичерюкин в полном порядке!
Я и передаю.
Вечером.
В Сомове.
Карловна выслушивает меня с каменным лицом, не моргнув глазом. Железная леди. Позавидовать можно.
Если бы она, конечно, ночью еще и не скулила в свою подушку.
Через десяток дней в Сомове — великое событие. В мою епархию с высот спускается лично Захар Кочет. Исполняющий обязанности губернатора. Прибывает без оповещения, налетом. Чуть ли не на рассвете к мэрии подъезжает губернаторский «мерс», джип и мотоциклы охраны. Из «мерса» выбирается Кочет и, несмотря на партикулярное платье, лихо козыряет встречающему его дежурному менту «от шляпы», проходя в здание. Меня выдирают из дому и доставляют к нему через пять минут.
Он очень мил, благодушен и даже целует мне ручку.
— Может быть, чайку, Захар Ильич? Я лично еще не пила, — сдерживая зевоту, предлагаю я.
— Да я к тебе не чаи приехал распивать, Лизавета. Видишь, я не обидчивый. Тебя не дозовешься, ну так я сам явился, хотя и без приглашения. Изучать феномен. Исключительное явление…
— Какое же?
— А как ты умудряешься фактически без единой бюджетной копейки город держать. Зарплату платишь, транспорт ходит, улицы метутся, мусорок вывозится. И даже гастроли классической музыки на зиму намечены…
— Ну, музыка — это благотворительность, а все остальное — с перепугу, чтобы мне тут наши женщины пустые кастрюли на голову не надели. Долги, долги, долги. Я даже не понимала, что вся моя работа только и будет: у одного взять, чтобы второму отдать, да еще чтобы и третий тебе поверил…
— И ты вот так вот умудряешься без государства прожить? Может быть, оно тебе вообще не нужно?
— Государство — это вы, Захар Ильич?
Он угрюмеет:
— Да! Я! И я в том числе. А тебя это не устраивает?
— Вообще-то я не очень понимаю, что вам от меня надо?
— Кто тебя подпитывает, Басаргина? Что за структура? Или персона? Кто же так о тебе заботится? И почему? Москва? Или персонально твой олигарх этот, Туманский? И кого же это наше занюханное Сомово так привлекает?
— У вас слишком богатое воображение. А насчет подпитки — вы хотя бы для начала помогли мне с города прежние, еще щеколдинские, долги списать, ну хотя бы заморозить. Там за одну электроэнергию накручено — мозги дыбом!
— А кто с меня мои долги спишет? Это несерьезно, Лизавета Юрьевна.
— Ну тогда пробейте мне госкредит. Лучше — беспроцентный.
— Скажи уж сразу — безвозвратный. Сейчас все умные. Нет, Лизавета Юрьевна, так дела не делаются. Хотя, если всерьез захотеть, всегда находится выход. Надо только сильно его поискать.
— Где?
— У меня, Лиза. Все выходы у меня. Впрочем, входы тоже.
— Все ясно. Вся эта давиловка, которую вы мне устраиваете, — это же совсем не случайно. Вы мне тут все на свете объясните государственными нуждами и огромными трудностями временно вверенной вам области. А все просто. Элементарно. Я похожа на идиотку?
— Не очень.
— У меня же корпоративная школа, Захар Ильич. Как говорится, анализ и синтез. А если по-простому — всегда ищи дохлую крысу. Вы же из меня еще одну Щеколдину пробуете делать… формируете. Другие вам тут не нужны…
— Молода ты еще. Что мне тебя формировать, Лизавета? Тебя жизнь сформирует. Думаешь, я не был таким?
— Вы?
— Я! Я! Ходил еще под комсомольским седлом, землю копытами рыл. «Только возьмите меня в свои скачки. И я всех сделаю…» Ну и дали мне стартовую отмашку: скачи, Захар. Вот она — не жизнь… сплошной полет. Ну я и рванул…
— Может, валерьяночки?
— Не юродствуй. Это слишком серьезно, когда вместо скачек — тебе хомут на шею. И плуг на три лемеха сзади. Паши, Захар. И только потом понимаешь — паши, не паши, а впереди-то одно только. Скотомогильник. Копыта откинешь, тебя сволокут и забудут. Вот и стоишь, варежку отвесив, и изумляешься: а куда жизнь делась? Да и была ли она?
— Вас пожалеть?
— Ты себя пожалей. Себя не пожалеешь, кому ты нужна?
— Что дальше? Совещание, конечно.
— Нет. С твоего позволения я… по производствам пройдусь, с народом потолкую. Только, извини, без тебя. Без непосредственного начальства народ как-то откровеннее.
Я киваю почти сочувственно:
— Я вас понимаю: когда не нужен — быдло, когда нужен — народ!
…Серафима, с трудом сдерживая брезгливость, сопровождает обычное вхождение начальства в производство. И даже раздает Кочету и сопровождающим лицам картонные тарелочки, с которых они дегустируют образцы продукции. Кочет жует и возглашает с преувеличенным и почти льстивым восторгом:
— Да… хороша… хороша ветчинка. Что значит наше, отечественное. А как с ассортиментом, Серафима Федоровна?
— Расширяем. Согласно вашим указаниям… — цедит сквозь зубы она.
— Товарищи, минуточку. Я тут хочу кое-что уточнить. По поставкам…
Он, подхватив под локоток, отводит ее в сторону, понижает голос:
— Да ты хоть улыбочку-то сделай. Ты чего на людях морду от меня воротишь?
— А ты не догадываешься? Козел!
— Я тут задержусь? На вечерок?
— Мимо. Не будет тебе больше вечерков.
— Не пожалеешь?
— Жалелочка закрылась.
— Как хочешь. Есть дела важнее. Обстоятельства резко изменились, Серафима. Я ведь тоже — не сам гарцую. Под седлом хожу. На меня страшно жмут. Со всех сторон. Склады в Астрахани забиты иранским табаком, который просто некуда переправлять. В Подмосковье накрыли типографию, которая гнала нам фальшь-упаковки. Поставки оптовикам сорваны почти по всем регионам. Накрыли большое производство под Пензой. Потери страшные. Нужно немедленно пускать цех.
— Это ты его закрыл.
— Поторопился.
— Обделался.
— Ладно. Пусть так.
— Вообще-то лихо ты… выкрутился. С этим… Лазаревым. И как же это вы его? Сумели?
— Ты ошибаешься. Есть заключение комиссии: остановка двигателя.
— Это ты другим пудри мозги. Что-то слишком вовремя он остановился. Как раз когда у тебя задница дымилась. Да что там задница? Ты же уже за рубеж драть собрался.
— Мне немедленно нужен твой отец.
— Не смеши. Откуда я знаю, где он?
— Ну помоги мне. Черт бы тебя!
— И не подумаю.
— Смотри, Сима. Я-то что? А вот он тебе не простит.
Она долго раздумывает:
— Ладно. Черт с тобой. Только хвоста за собой не приведи.
Уже на следующий день Захар Кочет, разглядывая картины в тяжелых багетах, бродит по обширному обставленному антиквариатом офису в одном из особнячков в Замоскворечье. Старец в элегантном костюме от-кутюр, выхоленный и благостный, с подкрашенной сединой, по-американски задрав ноги в сияющих башмаках на стол из карельской березы, курит зеленоватую и тонкую филиппинскую сигару.
— Хватит тебе принюхиваться-то, — замечает Максимыч. — Со встречей надо отметиться. Садись!
Кочет опускается в недра громадного кожаного кресла. Старец жмет кнопку. Бесшумно входит немыслимой красоты высоченная дева в деловом сюртучке и мини-юбочке. Она ставит перед Кочетом поднос с громадным коньячным бокалом и бутылкой коллекционного коньяку. При лимончике в пудре. И отливает чуть-чуть коньячку в бокал. Кочет замечает сначала потрясающей длины ноги и, лишь задрав голову, обнаруживает где-то сверху головку обученно улыбающейся девы.
— Кофе гостю?
— Чуть позже, если позволите.
— Иди, Николь, я позову.
— Я поняла, Федор Максимыч.
Она выскальзывает бесшумно.
— Видал, Захарий? Самые длинные ноги в Москве у меня в секретарях-референтах ходят. «Николь»… Машка, она и есть Машка, но с тремя языками. Рафаэлей из комиссионок мне тут понавешала. Нравятся? Картинки?
— Мне тут ничего не нравится, и прежде всего ты. Ты с чего выдрючиваешься? Что ты в этот офис влез! С Кремлем рядом…
— Ну хоть рядом, да побыть. Себя уважаешь гораздо больше. Достиг, значит…
— Господи твоя воля. Ну я тебя прошу, умоляю, заклинаю! Ты же нас всех потопишь! Что ты на свет вылез? Ну потерпи ты еще. Сработаешь последние дела — и скатертью дорога!
— На волю? К гамадрилам? Как это? В офшор на остров Джерси, где бабы эти гундосые от холоду шерстяные кофточки из джерсей придумали? Вместе с тихими банками? Так я только что оттуда.
— Ты что? Летал?!
— Не трухай. Не с Москвы. Да и ксивы у меня железные. Я же теперь этот… гражданин этой страны. Черт, название не помню. На «гондон» похоже. Гондурас. Точно. Гондурас! Говорят, где-то у черта на куличках.
— Что тебе в офшоре надо было?
— Да я и сам теперь думаю: зачем? — горестно вздыхает старик.
— Что такое?
— Да уж такое, что лучше тебе этого и не знать.
— Не темни. Не первый год замужем. Что это ты? Меня застеснялся?
— Не ерепенься. Самому тошно. Паскудство, в общем, немыслимое. Ничего святого. Ни Бога, ни совести, ни родителя. Обула меня дочечка-то, Захар. Кинула отца родного как последнего лоха.
— Маргарита?!
— А кто ж еще? Симка все наши узловые бумаги тут в депозитном ящике в надежном банке подальше от любопытных держала. Все как надо. Печати, гербы, цифры. И черт меня дернул. Любопытство сгубило: а сколько там, в натуре, на офшорных счетах? В валюте, в бумагах…
— Ну и сколько?
— Ты меня не перебивай. Мне, может, с тобой сейчас говорить — хуже чем мерину жеребиться. Забрал я тут документики, прибыл, значит, к этим офшорным гамадрилам. Ну, ля-ля… тополя… Переводчики у них в каждом банке свои — для секретности. Счета уже подробно по ихним банкам пополз проверять. Проводки. Авуары. Ну, хреновину всю эту. И чуть на стенку не полез. Ободрала меня Ритка… обштопала…
— Как же она сумела? Успела — когда?!
— То-то она по пять раз в год туры себе заказывала — для культурного знакомства с мировыми достопримечательностями. Даже в Египет летала. Оперу слушать при пирамидах. Помнишь?
— Да как забыть?
— И чтоб мне раньше-то сообразить? Так ведь дочурка же… дочечка. Вот на этих моих коленках агукала. Ну семья же. Роднее никого…
— И много увела?
— Считай — все! Ну, может, только на ихнюю богадельню мне и оставила.
— А Серафиме? Симочке?
— Ну, сестрицу она просто догола обстрогала. И ты представляешь, ни стыда ни совести. В тех же банках — со счета на счет. Щелк-щелк, и все дела. А этим арифмометрам все по барабану. Не миллиарды же! А к мильонам — они как мы к копейкам. Знаешь, узнал бы раньше — не удержался бы. Пришил!
— Погоди, погоди, но ее-то уже и в живых нет.
— Вот тут самое дурацкое. Оказывается, всю эту корзинку, над которой она втихую кудахтала да куда наши яички перекладывала, она единственному цыпленочку оставила. Сыночку, значит. Внучонку моему бесценному. Придурку своему, который нас всех заложил. Зюнька у нас теперь вроде эмиратского шейха. Так выходит.
— Ну вот видишь? Видишь? Еще не все потеряно.
— Думаешь, ощиплем сучонка?
— Поможем.
— Ну его еще найти надо.
— И с этим помогу.
— На мне же Чунька висит. А не висит еще, так довесят. Там небось Серега землю роет. Догадался небось. Не иначе…
— Лыков не дурак. Шлепнем еще звезду на погоны — поймет. Свидетелей, слава богу, не находится. Все еще доказывать нужно. Отмажем. Только говори сразу — «да» или «нет»? Только чтобы я «нет» не слышал.
— Да что этим твоим табачным капитанам от старичка нужно?
— Это не им — это и мне нужно.
— Одна шайка-лейка. Раз тебе — значит, и им.
— Тебе — не меньше! Мне велено на имя Серафимы заполучить в Сомове участок из городских земель под скоростное строительство нормальной табачной фабрики, которая заменит нашу единственную линию. Лучше там же, рядом с нею. Пришиться к агрофирме Серафимы.
— Ну, понятное дело: там же коммуникации, все подведено…
— Вот там мы совершенно легально будем выпускать местные сигареты под названием, скажем, «Сомовские». Под благородным лозунгом «России — российские товары».
— Ясное дело — копеечные. А втихую?
— А то же самое, что и прежде. Дело пахнет суммами на порядок больше, чем мы могли даже себе представить. Пока же от меня требуют, чтобы я пустил замороженную линию. Новую команду мастеров и подсобников я наберу без тебя. Из нероссиян, само собой. Но нам, как всегда, нужен человек, которого бы они — да и не только они! — по-настоящему боялись. Тебя боятся…
— Во что опять нас впутывают? Это просто чудо, что эта самая Басаргина нашу табачню не успела вынюхать. Вовремя прикрыли лавочку. Нет, Захар, давайте без меня.
— Ты что? Ее боишься?
— Наказание это всем нам. За что-то. Кара такая назначенная. Она же как заговоренная. Ворожит ей кто-то. Ворожит…
— Да ты что? Может, ты и в Бога веруешь?
— Во что я верую — мое дело. Только покуда эта ведьма там сидит — меня ты туда ни кнутом, ни пряником не загонишь. Убирай ее, чтобы и запаху ее там не было. Нам двоим там делать нечего. Тогда, может, и подумаю…
— Ну ты свихнулся. Как я это сделаю? С кем? Подскажи!
— А это уж твои дела, Захарий. Вон как ты ловко губернаторишку упаковал. Значит, могешь? Когда приспичит?
…А я, как всегда, ни ухом, ни рылом…

Глава седьмая
ПЛОВЕЦ

Сижу себе в радиостудии, простуженная вусмерть, прихлебываю чай с лимоном и долдоню в микрофон:
— Добрый вечер, город! Сегодня пятница, и я у микрофона. Сначала о приятном. Мэрия договорилась об открытии в будущем году в нашем городе филиалов Московского университета и областного пединститута. Экзамены будут приниматься и занятия проходить на первых двух курсах на месте. Без отрыва от дома. Так что, мальчики и девочки, напрягитесь. Теперь об остальном… наконец возобновлена проводка водопровода в слободу. Правда, из труб, бывших в употреблении… также оборудованы безопасные переходы возле школ и детского сада, но, в общем, несмотря на некоторые подвижки, положение в городе остается стабильно-паскудным. Вниманию пенсионеров — владельцев жилых домов с печным отоплением. В общем, кто закупил дрова на зиму, приходите, мэрия оплатит половину ваших дровишек и угля из своих. Желаю хорошо провести выходные… По непроверенным слухам, возле моста со страшной силой клюет окунь. А теперь — музыка! И пока-пока!»
Я выключаю микрофон. Радиокрыса из-за стекла показывает мне большой палец. И заглядывает в микрофонную.
— Лизавета Юрьевна, товарищ Лыков звонил. Просил вас заглянуть к нему в ментовку… Тут же рядом…
— Перезвони майору. Я там ему все внутренние органы своим чихом перезаражу. Если срочно — я дома.
Я снимаю с башки парик и щупаю маковку. Волосня колется как иголками. В стекле я вижу свое отражение. Волосы, конечно, растут. Только будто серой хозяйственной солью присыпаны. Лохматов сказал как-то, что это «седина стрессовая». А Эльвира просто достала с какими-то уникальными подкрасками. Вместо башки у меня не то пьяный еж сидит, не то потертая сапожная щетка присобачена.
— Ну как я тебе? Обрастаю?
— Очень мило, — виляет она. — Вам идет.
Я перебрасываю ей парик. Он у меня расчесан, подвит и выкрашен — в цвет махагон.
— Примерь… Дарю… — заявляю я. — Все. С меня хватит. Я в нем потею, и голова чешется.
— На вашем месте я бы не торопилась.
— Страшна, что ль? Так и на это — плевать.
Я и не догадываюсь, что она уже вошла в город Сомове — еще одна беда на мою голову.
Сидит в лыковском начальственном пенале и хмуро наблюдает за тем, как майор Серега кормит из пакетика кормом вуалехвостов и прочую золоченую рыбью мелочь в новеньком аквариуме. А Лыков журчит:
— Тут у нас в области один. Был в Штатах. По обмену… Так у них в участках у шерифов исключительно аквариумы с рыбками стоят… И специальной музыкой. А знаешь для чего?
— Не знаю.
— Служба-то нервная, почти что как у нас. Они там погоняют гангстеров… Может, даже из русской мафии. Из своих роскошных кольтов постреляют, кого надо, понервничают. И к аквариумам. На рыбок смотреть… Для психологической разгрузки. Я своим сказал тут, а они, балбесы, вот этот ящик из Москвы приперли. С рыбками…
Касаткин катает желваки под скулами. Он выглядит странновато в ментовке — в новехонькой черной форме, с краешком тельняшки, выглядывающей в распахе куртки, эмблемой морской десантуры на рукаве, в черной портупее, в погонах капитан-лейтенанта. Он высок, мощен, плечи в сажень, выгоревшие где-то на солнце добела брови и ресницы и не загорелое, а обожженное солью и зноем красноватое рубленое лицо, как будто сложенное из одних углов.
— Слушай, майор, кончай с рыбками… Это твой город? Вид с набережной?
На столе перед Лыковым лежит яркий измятый детский рисунок. На нем река, кораблики, краны над портом и собор в Заречье. И очень много белых чаек.
Серега чешет затылок:
— Да вроде он самый… А может, и не он… Мало ли ребенку что намалевать вздумается…
— Маша не просто ребенок. У моей дочки исключительно точный глаз. Ей обещают большое будущее. Она не могла ошибиться. И на конверте штамп почтовый — Сомово! Она мне всегда свои рисунки присылала. Потом мы выставку устраивали… Для всего подъезда…
— А где конверт, служба?
— Да у меня там одна дура убиралась… Выкинула… У меня почтовый ящик от подписки лопался. Никто не вынимал…
— Где ж ты был столько? Без Москвы? Если не секрет?
Касаткин дергает щекой.
— Далеко. Бананы возил…
— И какой мощности?
— А это не твое дело. Письмо Машка вкинула где-то тут… У вас…
— Допустим. Ну и когда это было. Когда они тут были?
— Почему — были? Они — есть…
— Допустим… И когда это рисовалось?
— Летом. Возможно, в августе.
— Слушай, гражданин Касаткин. Как там тебя?
— Денис Иваныч. Можно просто Денис.
— У меня тут летом на Волгу из Москвы в неделю до сотни тысяч отдыхающих вываливается, Денис. Когда сезон. В Крым нынче далеко, да и заграница. На Кавказ — дорого, да и сколько там кавказского побережья России осталось. После дележки. А тут сел на электричку. Два часа с лишком. И на песочек… С травкой… И Волга… Километры вниз, километры вверх… Где ж я тебе твою беглую жену найду?
— Она не беглая.
— Тогда чего ты ее ищешь?
— Что-то тут не так, майор. Ну не может она столько молчать. Уже дала бы знать о себе.
— С женой как у вас? Только честно.
— По-всякому.
— Ты только не обижайся. Так, может, от этого твоего «по-всякому» она просто деру дала. Или, опять же, — глаз не делай! — нашла себе еще кого? Все бывает. Вот и молчит… И глаз не кажет…
— Дочка бы не молчала. Мы даже дома письма друг другу писали… Играли с Машей в почту… Переверни-ка листочек.
— Да я уже смотрел.
— Переверни… Переверни…
Лыков нехотя переворачивает.
На обороте очень четкий набросок, одной линией. Пожилая женщина в кухонном переднике. С рыбиной в руках. И подпись в уголочке «Баба Гаша».
— Вот видишь… Какая-то баба… Какая-то Гаша… Имя какое-то нестандартное… Как бы старинное…
Лыков, вздохнув, снимает с крюка дождевик, надевает фуражку.
— Пошли, служба.
— Куда это?
— К бабе Гаше. К ней детишки как мухи на мед липнут. Одна у нас тут Гаша. Куда ж еще?
…Если честно, я встретила Людмилиного супруга в штыки. Видно, Гаша уже пробовала напихать его. Но на дедовом столе ничего из ее еды не было тронуто.
Карловна усиленно листала какую-то книжищу, но мне с ходу стало ясно — сторожит чужака, чтобы ничего не спер.
Я-то и увидела поначалу обтянутую черным спинищу шириной со шкаф. Он сидел на корточках перед нашим камином и тянул к огню свои лапы.
Я вообще чужих в апартаментах Панкратыча не люблю. А этот сидел, как у себя дома.
Да еще и орать вздумал с ходу — вынь да положь ему дорогих и любимых.
Были бы дорогие и любимые — от этого громилы бы не бегали. Поначалу я, конечно, не уловила, что ли, некоторые несовпадения.
Люда говорила про какую-то коммерческую фирму по торговле фруктами и бесконечные поездки мужа за всякими грейпфрутами и ананасами. А тут военный человек, да еще и флотский.
Такой недоделанный океанический альбатрос. Я села на диван и стала внаглую стягивать сапоги. Ну и выдаю ему:
— Послушайте. Откуда вы взялись? Дайте мне хотя бы раздеться. В конце концов, я напахалась сегодня… и я просто устала.
— Ну должны же вы меня понять…
— А что понимать? Повторяю! Летом я отдала вашей жене на пару дней свою любимую машинку. По кличке «жиголо». Как ее фамилия?
— Касаткина… Люда… Людмила Ивановна…
— Вот видите… Я даже фамилию забыла… Люда так Люда, Маша так Маша. Все на доверии… Сегодня поселились, завтра в Москву уехали. У ребенка был приступ астмы…
Элга оборачивается:
— Я, конечно, при этом не присутствовала, но вы уверены, Лиз, что приступ действительно был? И не имела место успешная имитация? Автомобиль имеет ценность…
Этот самый Касаткин белеет от бешенства:
— Послушайте, вы… Как вы смеете? Даже подумать о таком…
— А что это вы здесь голос повышаете? Мы в своем доме. И в конце концов это я оказала вашему семейству нормальную человеческую услугу, а не наоборот!
— Да заплачу я вам за вашу поганую тачку!
— Да при чем тут это? Судя по тому, что ваша Люда успела про ваши фокусы рассказать, я бы тоже от такого на край света рванула!
— Какого — такого?
— Давайте не будем… как вас? Касаткин? Это ваши семейные делишки. Вот вы в них и разбирайтесь… Без меня… Все! Я есть хочу. Больше мне вам сказать нечего.
— Вы не уйдете, пока я не узнаю всего, что мне нужно.
Я пикнуть не успела — будто на каменную стенку наткнулась. Он отправил меня на диван легоньким толчком в плечи.
— Ну, знаете! Еще и такого мне не хватало. Уберите свои кувалды. Пустите!
Вскочив, таким же толчком в его плечищи я пытаюсь сдвинуть его с дороги. Касаткин обхватывает меня плотнее. И я вдруг притихаю:
— Пустите, пожалуйста. Вы делаете мне больно…
— Я не хотел… Простите…
Тут вползает Гаша, волоча чемодан и рюкзак с ластами для плавания.
— Нашла я ихнее барахлишко, Лизавета. На чердак закинула… Которое они впопыхах бросили. Оно?
Касаткин торопливо расстегивает рюкзак, заглядывает в него, вываливает из сумки детскую одежду, среди которой выделяется ярко-алая бейсболка.
— Да, это их вещи… Дочка бейсболочку просила… Красненькую… Вот я и привез… красненькую. Это она… красненькая. Я из Африки привез…
— С Лимпопо, что ли? — не сдерживаюсь я. — Где наши спецы по бананам с мулаточками на воле отрываются?
— Да послушайте, вы! Чем я вас-то обидел?
Агриппина Ивановна вперяется в потолок и барабанит заученно:
— Машина была номер 013 АР, цвет такой… рыжий… оранжевый. С самой Италии… называется «фиат», еще прямо как новенький. Колесики как галошки такие, черненькие. Скрипит как седло… новое. Все окошки от солнца темные, а на красном фонарике на заду трещинка. А сколько ему цена будет в валюте, не знаю. Ты сколько платила, Лизавета?
— Агриппина Ивановна, ну хоть ты не лезь.
— Я заберу это…
— Пожалуйста.
Касаткин аккуратно и неспешно складывает вещи в сумку. И эта аккуратность и заботливая неспешность заставляют меня внимательнее присмотреться к этому типу. Тут влезает явно из кухни жующий Серега:
— Есть проблемы, Басаргина?
— А тебе что тут надо, Лыков?
— Что ж ты, Лизавета, со мной летом в молчанку играла? Я ж даже не знал, что у тебя тачка пропала… И квартирантки эти…
— А кто я тебе была летом, Лыков? Тебе ведь тогда все, что со мной случалось, было до лампочки. Ты на щеколдинскую свору пахал.
— Что значит «пахал»? Было прямое указание от Захара Ильича… содействовать. Ну и много я насодействовал?
— Не очень.
— Ну и не возникай. Я провожу, служба? — берет в руки кое-что из вещей Лыков. — До вокзала.
— Еще чего? Гостиница у вас есть?
— Даже так?
— Даже так.
Касаткин уходит от нас угрюмо и молча. Лыков тоже только кивает.
Вскоре мы ужинаем в кухне. Гришки дома нет. Кыська увезла его к Артуру Адамычу в школу. Наш Бетховен занимается с ним вокалом. По крайней мере, ноты учит. Между прочим, я уже успела забросить в школу новый рояль.
— Лизуха… — вздыхает Гаша.
— Аюшки.
— Может, этого… мужика флотского… всерьез покормить надо было? Пришел человек. В бабскую обитель. А мы его фактически — в три шеи. Ладно, ладно, не буду. Только мне вот что не очень понятно. Насчет его и его Людмилы…
— Я его жены не видела, — замечает Карловна.
— Да там смотреть, если честно, не на что.
— Ну зачем же ты так? Гаш? Очень милая женщина.
— Таких милых на дюжину двенадцать. Ничего особенного. Незаметная, в общем. Вот я и думаю: и как это именно у таких — самые стоящие мужики! Настоящие… И чем они их только цепляют?
— А вы полагаете, этот — настоящий?
— Ничего ты еще в мужиках не разбираешься, Карловна, хоть и со своим Кузьмой якшалась. Вот он только вошел, а даже у меня чего-то екнуло. Сразу понимаешь: с таким просто так не забалуешь, хвостом перед ним повертеть. С таким или все — или ничего… Может, даже просто помолчать, плечиком притулиться как к стеночке несокрушимой — и уже радость… Одно слово — защитник!
— Как интересно. А вот на меня этот господин не произвел никакого впечатления. По крайней мере, его внешность меня отнюдь не поразила.
— Да разве в этом главный смысл в мужчине, Карловна? Вот у меня в Плетенихе петух был — смотреть не на что: гребень драный, хвост в сражениях щипанный, а как кукарекнет — от одного голоса на десять километров вокруг во всех курятниках все куры с насестов валятся… В обморок… А ты что молчишь, Лизавета?..
— А мне в обморок падать не с чего, я свое отпадала.
— Это тебе кажется, мэрша. Ты уж не фырчи, но знаешь, что я тебе скажу. Ну что у тебя было-то с Алексеем? С Палычем нашим… Ничего у тебя почти что и не было, одно мечтание. Ты же его ни разу даже Алешенькой не назвала… Не успела. Это как ангел пролетел. Просиял, пролетел и — все… Больше не будет… А жизнь ведь одна. Все одно ведь жить приходится! Да и что вы поняли друг про дружку? Ты ж его больше напридумывала. Да небось и он тебя тоже… А живое о живом должно помнить. Вспоминать хотя бы.
Карловна зажала рот, в ужасе глядя на журчащую Агриппину Ивановну. Я вскакиваю, шарахаю тарелку об пол и ору в ярости:
— Ах ты дура старая! Да как ты смеешь?!
— Это кто — дура? Сама ты мочалка драная! Не думаешь про себя, так дай другим подумать!
— Леди! Дамы! Идиотки!
Это уже орет Элга.
Ну вот он и пришел…
Нормальный долгожданный женский скандал. Нам давно пора сцепиться. Три хозяйки под одной крышей. Куда денешься?
А Лыков, заведя морячка в вестибюль нашей «Большой Волги», куда-то сваливает.
Местные девы отлипают от стойки бара и рассматривают Касаткина оценивающе. Когда понимают, что он снимает дорогой и единственный суперлюкс, где бытовали пиарщики, оживляются.
Касаткин, войдя в номер с вещами, аккуратно вешает свой черный плащ на плечики в шкафу, сбрасывает шнурованные ботинки, вынимает пистолет, который держит за поясом сзади, проверяет обойму и прячет оружие под подушкой, ложится прямо на покрывало, тупо смотрит в потолок.
Слышен осторожный стук в дверь, и, не дожидаясь разрешения, в номер входит «бригадирша» Алевтина Мухортова, принаряженная по-вечернему, с ведерком, щетками и протирками.
— Я очень извиняюсь. Прибраться тут не успела… Мне бы хоть зеркальце протереть…
— Закройте дверь.
— Да так же не положено. Раз люкс, он и должен быть люкс… По высшему сервису. А что это вы один? Такой интересный мужчина — и один…
— Закройте дверь.
— Да закрыть недолго. Только кто ж к вам придет тогда? Чтобы не скучали. У нас девочки… не то что там шкидлы столичные. Кровь с молоком… Молоденькие слишком… Деревенские почти… Еще стесняются… Но когда разойдутся, Париж может отдыхать…
— Закройте дверь.
— И спиртное прямо в номер, и девочки прямо в номер. Цена, конечно, разная. Можно до утра, но можно и сокращенный курс. Так я позову?
Касаткин вздымается на кровати и шепчет:
— Закрой двери, сучка!
— Ты чего? Чего? Ну, глаз выкатил… Криминальная морда! А еще мужик! Это ж гостиница! Сервис. Что ж ты ночью один сам с собою тут делать будешь? Ну ладно, ладно, закрываю.
Она, все еще пятясь от него, выходит за дверь. Касаткин закрывает ее на ключ. Садится к столу и, обхватив голову руками, покачиваясь как китайский болванчик, глухо стонет. В дверь стучат.
— Ну я вам!
Рванувшись к двери, широко распахивает ее. За дверью стоит благожелательный Лыков. Вынимает из кармана бутылку.
— Прописаться вроде положено, а?
— Не пью.
— Совсем?
— Совсем.
— И даже пиво? Да ты что? Больной? Или спортсмен?
— Немножко то, немножко другое.
— Ну а я приму. Профилактически. Стакан дашь?
— Бери сам.
Касаткин снова укладывается поверх постеленного. Косясь, наблюдает, как Лыков выпивает и крякает.
— Что надо, майор?
— А вот понять мне надо, капитан-лейтенант, что ты за фигура такая. Вроде как и я, при погонах… И мундирчик на тебе классный, только слишком новенький, как с ателье только что. И похоже, что ты его отвык носить, каплей. Как бы жмет тебе все время. В шагу и под мышками.
— Ты что тут у них? Шерлок Холмсом работаешь? Да нет. Все правильно. Не положено мне даже дома, на территории России, в мундире светиться. Только в штатском. Мне за него еще вломят будь здоров.
— Зачем же напялил?
— Для жены… Для Люды… Чтобы сразу увидела, кто я и что. Я ведь вру ей… Про командировки эти… Коммерцию на бананах…
— И она ни гугу?
— Знал бы ты степень секретности нашей фирмочки…
— Так ты кто? Десантура? Беретик этот с якорьком, то-се…
— Я пловец.
— И только?
— Боевой. Штучная работа. Американцы на каждую штуку до пяти миллионов тратят. В баксах. Называются «морские котики». Есть еще «тюлени». Ничего, делали мы и «котиков», и «тюленей», пока наше спецподразделение не разогнали…
— Как это — разогнали?
— А в три шеи. В девяносто третьем, когда с Украиной флот делили… За ненадобностью… В обстановке любви и дружбы с потенциальным противником…
— Значит, кому-то это сильно было нужно?
— Похоже, что так. Ну, я в Москву мотнулся. Тренером при бассейне. Людку встретил… Нет, я ей кое-что рассказывал, конечно. Как с боевыми дельфинами работал. У меня их две было, дельфинихи. С улыбочкой на сто зубов. Пиратка и Бандитка. А тут года два назад пришли ко мне… Оказывается, дошло где-то… По новой нас собирают. Втихую, конечно. Работы слишком много.
— Работы?
— Да не в наших акваториях — на подходах к России. Прут на этих корытах черт-те что, особенно на кавказские порты… В целях профилактики… Как ты водочку пьешь. Бывает, от нашей профилактики и дыму не остается. Все бывает…
— И много платят?
— Платят? — усмехается Касаткин. — Тут меня послали как-то кореша уговорить, когда нас по человечку отыскивать стали. Я его аж в Абу-Даби нашел. На какого-то шейха пашет или на эмира. Охраняет на стоянках его роскошную яхту — из акваланга не вылезает. Там не посудина — дворец плавучий. А у хозяина проблемы: боится, что подорвут. Так он меня так послал! От обиды! «Вспомнили, говорит, вашу мать… Такую команду разогнали в девяносто третьем! Кому это надо было?» Уговаривал меня, чтобы там остался. Жили бы мы теперь с Людкой в каких-нибудь Абу-Дабях. Машка бы на верблюдах ездила…
— Чего ж не остался?
— Не знаю. Кому-то ж надо. Салаг наберут… А что они могут?
Лыков смотрит на часы и поднимается:
— Пошли-ка, пловец. Пошли, пошли…
…У входа в гостиницу стоят четыре мотоцикла отморозков из Чунькиной пятерки. Они сидят в кружок, прихлебывая пивко и передавая косячок. Увидев Лыкова, поднимаются.
— Чего зазывал, начальник? — спрашивает щербатый недомерок.
— Из любви и дружбы. Это, каплей, такие вот юноши. Они двадцать четыре часа в сутки, особенно летом, носятся тут… по своим делишкам, по своим дорожкам. Все видят, все знают. Мне-то они ничего не скажут. Пробовал уж… А ты поговори. Может, и поймут.
Лыков возвращается в гостиницу. Щербатый настороженно разглядывает Касаткина.
— Чего понимать-то, дядя?
— Жена у меня пропала и дочка. Отдыхали здесь. Девятого июля в первом часу ночи якобы срочно выехали в Москву на машине, принадлежащей вашей Басаргиной. Из ее дома. Машину своей градоначальницы вы, надеюсь, знаете?
— Ну, тут все лето мотаются… туда-сюда. Разве всех упомнишь?
Касаткин хрустит новеньким стодолларовиком.
— Это для освежения памяти.
Здоровенный как столб парень, по бедности не в косухе, а брезентовке — боевке пожарника и кирзачах вместо крутых мотосапог в металле, тянется к купюре:
— Круто. Ну что ж, будем вспоминать.
— Отдай.
Щербатый, вырвав у него деньги, возвращает их Касаткину.
— Проезжай мимо, дядя. Нечего нам вспоминать.
Они седлают мотоциклы.
— Чего ж вы так боитесь? Или кого?
— Нам тут бояться некого. Это нас тут боятся. Уважают нас тут. Разбегаемся? Или на дискотеку? В Дураскино?
Они газуют и, завопив дурашливо, уносятся прочь. Касаткин долго смотрит им вслед. Старушка, торгующая семечками чуть поодаль от парадного входа, окликает его:
— Милок, помоги бизнесу. Грызовой подсолнух — вот он, а это тыквенные семечки. Сильно помогает в семейной жизни… Укрепляет…
— А где они свои мотоциклы держат, мать? — подставляя карман, спрашивает Касаткин. — Ну есть же у них стойбище. Место, где тусуются…
— А вон там вот, под мостом, гаражи ихние. Только туда никто из приличных людей и не сунется: не ограбют, так обсмеют.
Уже далеко за полночь в проезд между стандартными гаражами с включенной фарой въезжает на своем мотоцикле парень в боевке пожарника и кирзачах. Останавливает мотоцикл, слезает с него и, насвистывая, отпирает замок на воротах, затем распахивает ворота в гараж и тут же мычит и дергается, перехваченный сзади мощным захватом за горло.
Некоторое время пытается умело вывернуться, демонстрируя некое подобие карате, и даже сует руку за пазуху брезентухи, но, брошенный подсечкой сзади, летит через голову и падает на землю. Его тотчас же седлает Касаткин и, заломив руки за спину, выдергивает пояс из его брюк и, двинув по затылку, умело спутывает ему руки. Он, извиваясь, пытается выбраться из-под него и готов заорать. Касаткин поддает его ногой в бок.
— Сука! Больно же.
— Тихо… Ты! Устроишь мне тут оперу — добавлю.
Тот умолкает, Касаткин подтягивает его к стенке гаража и усаживает так, что свет фары светит ему в глаза. Герой свободных трасс измочален, из носа течет кровь, которую он постоянно слизывает языком, всхлипывая.
Касаткин обыскивает парня и вынимает у него из-за пазухи паспорт и пистолет. Осматривает пистолет.
— Из газового переделал? Под девятый калибр. Народный умелец? Да, тут все гораздо серьезнее, чем мне казалось.
— Да иди ты!
— Так что же такого ты мне хотел сказать, да твои коллеги тебе не дали?
— Кто?
— Дружки твои. — Смотрит в паспорт при свете фары. — Бурлаков Иван Михайлыч. А кликуха какая у тебя, Бурлаков?
— Бурлак. Какая еще?
— До двадцати почти годков дожил, Бурлак. Что ж не в армии? По судимости?
— Не-а. Я чистый.
— Ага, значит, отмазали. Ну давай выкладывай… Что хотел мне сказать?
— Да показалось тебе, мужик. Показалось. Ничего я не знаю.
— Не серди. У меня по спецкурсу «допросы» меньше пятерки не было. Гляди, как это делается.
Касаткин, ухватив его палец, заламывает его на секунду…
Дикий вопль долетает до Лыкова, который перекуривает, сидя на корточках за гаражами.
А Бурлак уже плывет:
— …не знаю я ничего больше. Не знаю! Правда! Дед сказал: «Не ехай за нею!» Дед сказал: «Не твое дело…» Я машину с Лизкой только до нашего моста проводил. Дед по мобиле сказал: «Нечего тебе за Басаргиной таскаться. Ехай спать!» Я поехал. Я спал! Ей-богу! Слушай, брат, развяжи руки: у меня же с носа каплет…
Касаткин одним движением снимает удавку с его рук и протягивает платок:
— Утрись.
Но тот, оттолкнув его руку, всакивает и, одним движением подтянув себя на крышу гаража, убегает по плоским крышам. Только грохот стоит. А Касаткин и не собирается его преследовать.
Из темноты выходит Лыков, щелчком отправляет окурок в темень:
— Поговорили?
— А ты не мог, майор?
— Так, как ты? Не мог, — скорбно вздыхает Сергей. — Конечно, не парень, а так. Собачий сувенир на палочке. А для папы с мамой… и он… сын. Мы ж тут все друг дружку как облупленные знаем. Я с его отцом, железнодорожным кладовщиком Бурлаковым Мишей, каждое утро здороваюсь… «Здравствуй, Серега…» — «Здорово, Михей…»
— Родные, значит?
— Почти. Он на свою работу идет, я — на свою. А сколько раз жена Михеева, Сонька, меня просила, чтобы я этого пацана в школу завез? Да и с остальными прочими так же… Я этого подонка и пальцем тронуть, вот как ты, не смогу. Мне не простят. А главное, я сам себе не прощу.
— Да ты гуманист.
— Мент я. Обыкновенный периферийный мент.
— Кто такой «дед»?
— Щеколдин Фрол Максимыч. Хозяин. В общем, город держал. Пацаны его больше смерти боялись. Вот его нету, а они до сих пор боятся.
— А где же он?
— Скрылся. Тут, понимаешь, непонятное что-то. Крыша у него поехала, что ли? Он сам никогда ни на кого руку не поднимал. Все за него другие делали. Осторожничал. Не придерешься. И все расчеты у него случались не у нас, а только на стороне. А тут получается, что именно он пришил одного парнишку… Чугунова такого… Чуню… Прямо в городе! Сам! И умотал. Озверел, что ли? За что?
— А что у него… с этой… Басаргиной?
— Это не только у него. Это у них всех. Щеколдинских. Лет семь, нет, шесть они уже с нею разбираются, да все никак не разберутся.
— А Людмила моя при чем?
— Ну ты сам посуди. Только не обижайся, а? Это я так… В порядке мысли. Все знают — Лизавета свою тачку никому не доверяет. — Помолчав: — Куда погнала? На Москву пошла. А на трассе такое творится. Так что готовься, пловец, ко всему готовься.
— Ты там глотал что-то. Не осталось?
Лыков вынимает из плаща початую поллитровку.
Касаткин пьет из горлышка, сплевывает.
— Нет, я по новой попробую… с чего начинал… С Москвы опять пойду — как от печки. А если они добрались все-таки? И что-то там с ними стряслось? В столице? Еще разок пройдусь: морги, больницы. И потихонечку по трассе. Оттуда к вам. Нет… Нет… Пока сам не найду… Не верю…
— Ну, Бог тебе в помощь.

Глава Восьмая
Я ВСЯ ГОРЮ, НЕ ПОЙМУ ОТ ЧЕГО…

Я уже точно знаю — стоит мне оставить вверенный мне город Сомово хотя бы на день, и начинается полный бардак.
В этот раз меня вызывают в область на совещание всех градоначальников и прочих ответственных за население лиц, которое собирает МЧС на случай производственных катастроф и стихийных бедствий.
Сначала я радуюсь — есть шанс пробиться к странно примолкшему Захару Кочету.
Но их превосходительство отказываются меня принять.
Не до меня им.
Так что я сижу в лекционном зале и тупо пялюсь на какого-то чрезвычайного чина, который толкует об угрозе бактериологической диверсии на Волге. Или грядущем бедствии — если размоет могильники скота, зараженного сибирской язвой.
И все беспокоюсь, как там Карловна, которую я оставила на хозяйстве.
А Элга расхаживает по мэрскому кабинету, прихлебывает кофе из чашечки и поигрывает грудками, то и дело якобы поправляя прическу. Сии телодвижения адресованы очень молодому энергетику Валерке Боброву, что сидит у двери в драном комбинезоне, в ляпах известки, умученный ремонтными страданиями.
— Так, собственно говоря, что вам нужно, молодой человек?
— Да мне бы к самой…
— Рассматривайте меня как аналогию Лизаветы Юрьевне. Если она доверяет мне, то почему не найти общий язык и нам? Господин Валерий Николаевич Бобров, я достаточно разумна, чтобы точно передать ей, что вас волнует.
— Вы, кажется, бывали у нас? С нею?
— Где это — у вас? Я не принимаю неточностей.
— У нас — это на старой теплоэлектрической станции… За переездом… Вы знаете, что это такое?
— О да! Такие громадные железные котлы, как кастрюли для Гаргантюа. Вы имели жалобу на то, что вам на починку не хватает углеродных и стальных трубок и огнеупорочного кирпича.
— Это называется шамот, мадам.
— Я знаю, что такое шамот.
— Ну так с тех пор там и конь не валялся.
— Какой именно конь?
— Дохлый.
— Я понимаю ваш юмор, господин Бобров. Это означает, что ремонт ваших кастрюль не производится.
— Именно.
— Я могу узнать, а зачем он вообще необходим, этот ремонт. Насколько я могу восстановить визуально эту картину, то она производит удручающее впечатление. Такой старый-старый огромный сарай, как ветхая мельница для Дон Кихота… Вся в отверстиях, забитых фанерой… И такая копченая труба…
— Закопченная.
— Вот именно! Это очень неэстетично и очень несовременно. А почему это кошмарное сооружение еще не снесли?
— Потому что у нас бывает зима, мадам, а зимой бывает холодно. Очень холодно. И Маргарита Федоровна Щеколдина это понимала! И держала нас в статусе резервной станции… На случай экстремальных ситуаций…
— Каких именно?
— Когда происходят аварии на главных областных магистралях, подающих городу тепло и электроэнергию… Когда холод опускается до отметки минус тридцать… И магистрали просто не вытягивают… На нитках и передачах навешано черт знает сколько городов и поселков… В общем, мы раскочегариваем наши кастрюли и выручаем местное население, к которому, надеюсь, вы причисляете и себя, мадам…
— Я тронута вашей заботой обо мне… молодой человек.
— Так, может быть, поужинаем… у Гоги?
Карловна критически рассматривает его:
— Полагаю, что я слишком возмужалая дама для вас. И потом, я предпочитаю военных. Мой мужчина должен быть зашнурован как башмак… И как минимум носить усы и саблю! Чем еще могу быть вам полезной?
— Мазутом.
— Я полагаю, что это топливо для ваших печек.
— Топок. Обычно к этому времени приходил танкер из Татарии и я заливал все емкости по горлышко — до тысячи тонн. Но сейчас я просто не знаю, что мне делать… И я не очень понимаю, что делаете здесь вы? С вашей Басаргиной?
— Минуточку… У нас все на контроле…
Элга идет к компьютеру, включает его и просматривает сводки.
— Все правильно… Законы свободного рынка несокрушимы! Для того чтобы что-то получить, надо за это что-то произвести хотя бы частичную предоплату… Вашего топочного мазута не будет.
— Что? Ни капли?
— Но у нас ведь тоже — ни копейки!
— А когда будут?
— Возможно, в январе…
— Да вы что тут? Шизанутые? Волга же закуется… Встанет… К нам ни с одним ледоколом не пробиться!
Элга выразительно тычет перстом в потолок.
— Вам туда.
— Куда — туда?
— К временно исполняющему обязанности губернатора области господину Захару Ильичу Кочету!
— Это вам — туда! Дармоедки!
Бобров в злости хочет выйти.
Карловна интимно потягивается:
— И вы больше не собираетесь пригласить меня на ужин к Гоги? Меня чрезвычайно заинтересовала проблема мазуточного топлива, то есть топочного мазута…
— Что?!
— И если совсем уж честно… С некоторых пор я просто не терплю военных, даже отставных. Я их ненавижу!
— Нет… Точно… Чистая шиза!
Валерку выносит из кабинета.
И тут в дверь входит не кто иной, как сам Кузьма Михайлович Чичерюкин.
Очень парадный.
Очень.
И даже при галстуке, что свидетельствует об обстоятельствах чрезвычайных.
Карловна с трудом сдерживает вопль.
Кузьма оглядывает кабинет и замечает:
— Ни хрена себе! Почти как у людей.
— Надеюсь, вы не ко мне? — холодно осведомляется Элга, шаря в бумагах.
— И не собираюсь. Где Лизка?
— Сегодня в городе ее не будет, если вы к ней. Я могу вас записать на прием на завтра, но не раньше четырнадцати часов двадцати минут, господин… э-э-э… Совсем не имею памяти, как вас зовут…
— Чичерюкин, — представляется Чич. — Кузьма Михайлович Чичерюкин. Начальник службы безопасности корпорации «Т»… Прошу прощения, а вас как именуют?
— Элга Карловна Станке. Первый помощник мэра этого города. Что дальше?
— Хватит валять дурака, Карловна, — вдруг устало говорит Кузьма. — Я не для того гнал сюда как псих, чтобы смотреть, как ты выдрючиваешься. Лизка влипла. Раскопай мне ее хоть из-под земли… Немедленно…
— Я должна иметь всю информацию, господин Чичерюкин, — невозмутимо замечает Карловна.
Информацию Элга получает вперемежку с порциями солдатского мата. Адресованного преимущественно мне.
Потому как Кузьме повезло утром этого дня присутствовать при мощном втыке, который устроил Белле Львовне Туманский, швыряя ей документацию чуть ли не в лицо.
«Какого черта, Белла?! Что за филькины грамоты ты мне суешь? Откуда у тебя такая дыра? Да еще в тихом нале? Вот же, все ясно. Это же не хухры-мухры. Это же сумма! Как корова языком слизнула! А финансовый директор об этом и не догадывается?! Ну что ты мне глазки делаешь?»
«А чего ты так из-за этой мелочевки завелся, Семен?»
«Ничего себе мелочевка! Да на эту мелочевку ты себе любую бирсовскую брюльку на сто каратов можешь хоть в каждую ноздрю вставить…»
«Это уж моя забота, чего и куда мне вставлять! Ну чего ты орешь? Ну ошиблись мои девочки… Может, не тем выплатили… Найду я тебе эти деньги… А зачем тебе наличка? Ты что? Опять в казино просвистел?»
«А вот это тебя уж совершенно не касается. Чтобы в пятницу деньги, вся сумма, лежали на этом столе! И не в чеках! Не в кредитных картах! Налом!»
Когда Чичу удалось ускользнуть вслед за Беллой, он нашел ее на черной лестнице беззвучно плачущей, потому как даже плакать в голос на фирме она не имела права себе позволить.
«Мне пиз…ц, Кузя, — сказала она Чичерюкину. — Сенька накрыл меня плотно. Я сама не выкручусь. Гони к Лизавете… Я ее выручила, теперь ее очередь меня спасать. У нее есть сутки. Ну, может быть, еще ночь!»
— Понимаешь, Лиза, — угрюмо сказал мне уже в Сомове Кузьма. — Я первый раз такое увидел… Как человек стареет на глазах. К Семену вошла такая еще бравая тетечка, а на лестнице сидела уже старуха… Толстая такая, лохматая… И руки у нее дергались… Ну, сама понимаешь… Для нее служба, работа эта на Туманских, репутация — все… В общем, полный кирдык!
В Сомово, заполучив тревогу от Элги, я домчала за полтора часа. Выкинула из-за баранки казенной «Волги» водилу и повела сама. Правда, Элга еще успела вызвать в мэрию Степана Иваныча.
Так что часам к восьми вечера мы там торчим все вместе.
А я просто не знаю, что делать.
Выходит так, что эти дикие деньги я должна вернуть раньше оговоренных сроков. Но Белла Львовна тут ни при чем. При всем, как всегда, я.
Чичерюкин здорово устал после гонки из Москвы. Я ему сказала, чтобы шел в дедов дом, к Гаше.
— Ты уж извини, но мне лучше в гостиницу: там хоть вы гундеть не будете.
Когда он ушел, Карловна влипла в окно. По-моему, она уже ничего не видела и никого не слышала.
— Валите отсюда, Элга! — приказала я ей. — Да идите же за ним… Вашу мать!
— Вы полагаете, это логично? — нелепо удивилась она.
— Вы еще здесь?
Мне даже легче стало, когда я от них избавилась.
— Я, конечно, могу с Симой поговорить… — нехотя предлагает Степан.
— Нет, никогда. Да и не даст она… Мне…
— Да это я так, с отчаяния… Ну и загнала ты себя в пятый угол, Лизавета. Я же не знал ничего… Грешным делом думал… Это твой бывший Туманский от щедрот своих тебе отстегнул. А вообще-то ты извини, но ты и сама виновата.
— В чем?
— Да поскромней надо бы, порасчетливей. Привыкла ты там у себя в Москве на сейфах сидеть. Ну ладно дровяная приплата старикам, лекарствами Николашу Лохматова на зиму забила, питание школьное, пожарке брандспойты… У них же там не рукава — старье… все в дырах… Но инструмент этот! Это же сумасшедшая сумма! Все ахнули, когда его привезли.
— Ладно, пусть так. Увлеклась я… с этим роялем, но я же даже себе зарплаты не плачу. Нас фактически Карловна с лета содержит на свои сбережения. Только уже деликатно осведомлялась: сколько ей еще так?
— А большой Захар? Покрутился, наобещал златые горы… Особенно в порту… работягам… И с концами?
— А у него там в канцеляриях такой футбол отработан — никакого чемпионата мира не надо. Никто ни в чем не отказывает. Никто! Но: «Вы же понимаете наши трудности? Потерпите до конца квартала… Только в конце года…» Господи, и Беллку подставила. Никогда мне не было так стыдно, Степан Иванович. Безвыходно, блин…
— Я думаю, и не такое бывало… А?
— Такое — не такое… Я всегда одно знала — я одна! Выживу — сама! Сдохну — сама! А тут… Я как бутерброд: сверху дерьмом намазано, снизу — тем же самым, а посередине — я! Ну хоть стреляйся.
— У тебя пистолет есть?
— Лыков даст. Ну ладно. Ты мне скажи — деньги в городе есть? Хорошие деньги? Большие?
— Есть.
— Вот и я… Носом чую… Есть! Потому как чем больше наши славные граждане вопят о невыносимой тяжести бытия — тем больше у них в чулках…
Я чуть не вою от безысходности, но тут меня осеняет. Вспоминаю я кое-что. Хотя, может быть, это все бред сивой кобылы?
У меня всегда так: поставят к расстрельной стенке — что-нибудь да находится.
Я долго разглядываю унылого Степана Иваныча. Сучка у него жена все-таки. Ну хотя бы очки ему подобрала с приличной оправой. Торчат на подпухшем, как разварная картошина, шнобеле кругляшки в белой пластмассе, как для слабовидящих детей.
— Зюнька… Конечно… Он самый… — наконец говорю я.
— Что — Зюнька? — не понимает он. — Его же и след простыл. Не пишет, не звонит даже…
— Боится небось. Не знает, что деда в городе нету. Ты давно у него на хате был?
— На которой?
— На судейской.
— Да там же не живет никто. Кыська только заходит прибраться.
— Вот и хорошо, что не живет: никто не помешает. У тебя ключи есть?
— Были где-то… — роется он в задрипанном портфельчике.
…Квартира уже подзапущена, с окон сняты шторы, люстра обернута пленкой. Я роюсь в полупустых ящиках комода, выдвинув их и составив посередине комнаты. Став на колени и зажигая спички, засматриваю в пустоты от вынутых ящиков. Выкидываю розовые колготы в дырьях. Степан Иваныч курит, присев на краешек кресла и озираясь.
Я тоже закуриваю, передыхая.
— Чудно… В этой комнате когда-то Ирка Горохова меня и отклофелинила… Когда я щеколдинские побрякушки как макака вот перед этим зеркалом мерила. Цена им была три копейки, а обошлись они мне в три годика.
— А что ты все-таки ищешь?
— Понимаешь, Зиновий как-то нахрюкался почти до отключки и начал хвастаться, что главная заначка, которую ему «мутер» оставила, где-то тут припрятана. И что, если бы не Максимыч, он бы весь город ободрал… И все бы ему кланялись.
— Каким макаром?
— Не знаю. Он что-то про паркет молол, кажется. Подожди, вот этот комод где раньше стоял?
— А в том углу. Это его Ираидка передвинула, чтобы там зеркало новое повесить.
Зеркало действительно новое. Но дешевка ширпотребовская. Рама под бронзу, с амурчиками и букетиками.
Я становлюсь на колени и рассматриваю паркетины. Почти под плинтусом видны царапинки на лаке. Как будто деревяшки вынимаются.
— У тебя карманный нож есть? Дай-ка…
Степан приседает на корточки рядом, а я поддеваю его ножом пластины букового паркета. Вытаскиваю большой и тяжелый пакет с бумагами, обернутый в пыльную пленку. Вспарываю ее ножом, и на пол сыплются какие-то скоросшиватели, акты с печатями, расписки. Старые фотографии.
Я рассматриваю одну из них, на ней еще живой и молодой прокурор Нефедов, в семейных трусах, стоит в воде и держит на руках хохочущую Маргариту Федоровну Щеколдину, между прочим топлесс, то есть без верха. Грудь у нее — будь здоров, никогда не скажешь, что Зюньку рожала. И трусики на ней смешные, из ивановского ситчика, в крупных лилиях.
— Ну, на деньги это вовсе не похоже, Лиза.
— Слушай, сними с люстры эту гадость. Не видно же ни фига.
Он сдергивает с рожков пленку, что-то поворачивает снизу люстры, и, щелкнув, разом вспыхивают все шесть рожков. Комнату заливает ослепительно белый свет.
— А тут чего-то не по-русски… — рассматривает какой-то гербовый бланк Иваныч. — Кажется, по-литовски. Карловну бы сюда, чтобы перевела…
— Да не трогай ты их. Им не до нас.
— Кому? — не понимает он.
…В разобранной постели отдыхает Чичерюкин, полуголая Карловна стоит у окна в наброшенном на плечи одеяле.
— Самое удивительное, что я не имею никакого стыда, Михайлович.
— А чего тебе стыдиться?
— Ну… Меня впервые принимает мужчина… в гостиничном номере. Я подозреваю, что имею сходство с дешевой проституткой.
— Ну почему же с дешевой?
— Не смей смеяться!
Она переходит к нему, присаживается на кровать.
— Боже! Как же я истосковалась.
— И поэтому сама с ходу накрыла меня здесь?
— Но должно же быть хотя бы что-то неподконтрольное Лиз! В конце концов я имею право на мужчину!
— Любимого.
— Конечно, конечно. Только моего. Единственного и любимого.
— Ты от нее устала?
— Я ее боюсь, — серьезно признается она.
— Боишься?
— Она стала… какая-то… каменная, несокрушимая и абсолютно уверенная в том, что все, что она делает, — это истина в конечной инстанции. И потом, что-то с нами произошло, Кузьма. Она меня ни разу не отпустила в Москву. Как будто боится, что я увижу тебя… И она меня потеряет.
— Правильно боится.
— Ты приехал за деньгами?
— Не только. За тобой.
— Вот как… И ты уверен, что я тебе все простила?
— А ты уверена, что мне было… что прощать? Ну ладно-ладно… Хотя я и не знаю в чем, но я виновен.
— Нет, вы посмотрите на этого типа! Да ты смотрел как людоед на эту престарелую шлюху! Этой самой Марго Монастырской, с которой переспало пол-Европы, ты был готов задрать юбку… Даже при мне!
— Мамочка моя! И в этом все дело?
— Не знаю… Возможно… Но ведь и она вывалила перед тобой свое роскошное силиконовое вымя!
— Ну почему же вымя? И потом, я хочу сказать, что ты себя просто недооцениваешь, потому что ножки у тебя — ей и не снились.
Элга внимательно изучает свои ноги.
— Да? Ладно… Я тебя прощаю.
— Есть еще небольшая новость: послезавтра у нас с тобой свадьба. Я на тебе женюсь, понимаешь?
— Это правда?
— Да.
— Это не может быть правдой… Кажется, нужно подавать заявление, для которого необходима невеста.
— Ты меня плохо знаешь. Если бы не было тебя, я мог бы жениться хоть на бегемотихе! Я все пробил. В десять тридцать мы расписываемся во дворце на Комсомольском. С двенадцати торжественный обед в греческой таверне неподалеку… Логично переходящий в поздний ужин… До упора!
— А как же Лиз?
— Я не собираюсь жениться на Лизавете. Мне нужна ты! Если она тут сидит в кресле с орлом под державными знаменами и собирается перевернуть весь мир или, как минимум, этот городишко — это ее личное дело, Элга. Мне кажется, ты не подписывала контракта на героическое служение Отечеству в ранге чиновницы какого-то полусельсовета?
— Мне ее очень жалко, Михайлович.
— Пожалей лучше меня… И себя тоже. Объясняю! У тебя должен быть мужик… Муж! С которым ты будешь обязана спать в одной койке, кормить его, рожать ему детей и без возражений исполнять танец живота, если он, то есть я, этого пожелает.
— Мне кажется, что сейчас я имею совершенно уникальный сон… Нет… Я столько ждала, что этого не может быть! Я просто сплю.
— Проснись!
— Кузьма, у меня все пересохло. Мы можем здесь иметь хотя бы чай?
— Сейчас мы… Кипяточку и заварочки…
Он пропрыгивет к двери и приоткрывает ее. Дверь рядом с постом дежурной по этажу. Дежурная громко говорит по телефону, подкрашивая ресницы:
— Нет, ты представляешь? В такой должности — и ни стыда ни совести… Совершенно в открытую, как последняя шлюха, вламывается к какому-то жуткому мужику в номер и вытворяет с ним такое! Ну прямо все им позволено… Из приличной гостиницы — бордель… Хоть вывеску меняй!
Чичерюкин прикрывает дверь и растерянно смотрит на Элгу.
— Слушай, может, обойдемся без чаю?
Элга прыскает со смеху.
— Обойдемся, Михайлович, обойдемся.
…А мы со Степаном Иванычем уже в мэрии. Похоже, что в моем кабинете прошел листопад. Только из грязного снега. Мы разложили всю документацию по столу, креслам и даже по ковру. Ходим, перебираем листы, скоросшиватели, стараясь разложить их по годам.
— Видно, собирать это все ей сильно помогал друг сердца, или, как Кыська выражается, бойфренд, — констатирует несколько растерянный Степан Иваныч. — Она за него даже замуж собиралась… Всерьез… За горпрокурора Нефедова. Очень он старался, да что-то у них не так пошло… За что его и утопили…
Я листаю пухлое досье с фотографией торговой Шкаликовой и бросаю на стопку других таких же.
— Да… Вот это крючки! Весь бизнес в городе и вокруг. И все подвешены. А я-то сдуру считала, что тут только старика Щеколдина боялись…
— Фрол Максимыч — это так… Как сторож и пастух… Чтобы со стороны чужие к щеколдинскому дойному стаду не подобрались. А Рита со своим прокурором понимали — старикан не вечен. Им о себе надо было думать. Как город после него держать… И чем… То, что она на каждую персону накопала вместе со своим Виталиком, — страшнее любого Максимыча. Тут ведь все по закону. Взбрыкни кто-нибудь — и все как у людей: факты, следствие, суд, сроки…
— Представляю, как они радуются. Просто праздник, который всегда с тобой. Щеколдиниха на кладбище, дед смылся. Живи — не хочу!
— Ну что ж, попробуем в ножки бухнуться.
— К кому? Да у них среди зимы снегу не выпросишь.
— А это как попросить…
Я звоню радиокрысе домой и прошу ее немедленно явиться ко мне, потому как у меня для нее работа. Срочная. Может быть, даже на всю эту ночь.
Степан Иваныч поглядывает на меня и ни фига не понимает.
Пусть не понимает — мне все одно деваться некуда.
— Только учти, Иваныч… Собрать всю эту шоблу до кучи — это на тебе. Ты их знаешь — на тебя они придут. На одну меня — вряд ли.
…Дождь лупит — будь здоров, а мадам Шкаликова — в мехах. Вылезает из своей машины и, подобрав меховые полы по толстые коленки, бежит к двери Гогиного «Риони». Впускает ее вместо швейцара Степан Иваныч.
Милицейский «жигуль» с погашенными фарами стоит в темени, за мусорными баками.
— Ага… Ну вот и мадам Шкаликова, — отмечает Лыков.
— Чудно, — зевает Ленчик. — Швейцара шуганули, за него сам Степан Иваныч на дверях стоит. Семь человек прошли… Из первачей городских… И никого больше из публики… Гоги и повара убрал, сам готовит. Что ж у них там сегодня?
— Спецобслуживание.
В ресторанном зале полупусто. Гоги возится у единственного банкетного стола, накрытого к пиршеству. Разбившись на группки, по залу прохаживаются семеро значительных персон — те же, что и на первой гулянке. Степан Иваныч вводит в зал Шкаликову, поправляющую прическу.
— Здорово, мужики. Что за спешка? По какому случаю сёдня закусываем?
— Это ты у Степана спрашивай.
— Понятия не имею. Она мне дала поименный списочек, попросила вас созвать — негласно, без свидетелей и в неофициальной обстановке.
— У меня всегда неофициальная… И без свидетелей… — гордо сообщает Гоги.
— Вот как? Ну что ж… Может, и впрямь пора нам тяпнуть с девушкой, а то она как-то все без нас да без нас. А где же сама-то?
— Скоро будет. У нее радиочас. Я включу? — Степан Иваныч влезает на табурет и включает динамик.
— Ну-ка, ну-ка… Что она там глаголет державного?
Звучат позывные Сомова.
А мы с полуперепуганной радиокрысой уже в студии.
— Все у тебя склеилось? — спрашиваю я.
— Не знаю, но я постаралась — мелодии вроде по теме.
— Поехали!
Она включает микрофон и истекает медово:
— Добрый вечер, город! Сегодня у нас внеочередной радиочас, организованный по просьбе мэра. Прошу вас, Лизавета Юрьевна.
Мне нужно точно дозировать печаль и пафос, я и стараюсь:
— Добрый вечер всем, кто меня слышит. Сегодня я просматривала архивы моей предшественницы, Маргариты Федоровны Щеколдиной, и меня просто потрясло, насколько глубоко она вникала в жизнь каждого горожанина. Для нее не было тайн и секретов. Она каждому знала его истинную цену и очень со многими была по-настоящему близка. По решению мэрии мы начинаем сбор свидетельств и материалов, с тем чтобы создать и издать книгу, где бы роль бывшего мэра в жизни города была отражена полностью, без искажений, во всей ее значимости. Мы ждем ваших писем, ваших воспоминаний, ваших свидетельств… А теперь вместе со всеми вами я с удовольствием прослушаю радиоконцерт популярной музыки.
Я на цыпочках вышмыгиваю из студии, прихватив кейс. Радиокрыса передвигает микрофон к себе:
— По заявке директора городского продуктово-промтоварного рынка Прасковьи Никитичны Шкаликовой передаем песню «Владимирка», или «Каторжная»…
Сегодняшние гости Гоги крайне озадачены. Пялятся на динамик, откуда катится мощное: «Динь-бом, динь-бом, слышен звон кандальный, динь-бом, динь-бом, путь сибирский дальний, динь-бом, динь-бом, слышно, как идут, нашего товарища на каторгу ведут…» Степан Иваныч абсолютно индифферентен.
— Гоги, может, по рюмашке?
— Не положено. Без главного гостя не начинают!
— А ну-ка заткнитесь, — гаркает на них Шкаликова. — При чем тут книжка какая-то? Про Ритку? А с чего эта песенка? Что это она выкидывает? Никакой каторги я там не заказывала! Гоги, выключи это паскудство к чертовой матери!
— Нет… Погоди… По-моему, это тебе, Прасковья, намек, — скалится за ее спиной кто-то.
— Какой еще, к чертям, намек!
— Какая красивая песня. Дай дослушать!
А я, запыхавшись от бега, тарабаню в дверь, которую и открывает Степан Иваныч. На меня обрушивается из зала уже криминальная «Таганка», где «ночи, полные огня»…
— Ну как тут? С концертом? Слушают?
— Задумались, — шепчет он.
Меня гости еще не видят.
Нефтеколоночный лысик, задрав голову, пялится на динамик. Шкаликова злорадствует:
— Ничего себе, мотивчик… по твоей заявочке, Парамончик. Или ты тоже ничего не знал?
— Издевается, а? Ну, соплячка! Нет, она же издевается! В игрушки с нами играть вздумала, а? Это же весь город слушает.
— Тихо… Тихо… Вон она, приперлась, — одергивает его Шкаликова.
— Так… Кто же у нас здесь? Из владетелей и прочих корифеев?
— По вашему списку, Юрьевна, — показывает мне бумажку Иваныч.
— Ну и ладушки. Добрый вечер, господа.
— Да уж не знаем, как и понимать… То ли добрый, то ли нет. Музыки слишком много… Шуму… Мы уж и про тундру прослушали, где мчит курьерский Воркута — Ленинград, и про «Ванинский порт»…
Я выключаю радио.
И повторяю постулат Сим-Сима: «Вы правы, госпожа Шкаликова. Деньги любят тишину. Серьезные деньги — мертвую…»
Нефтелысик нервно хрустит пальцами:
— Ой! Что-то не нравится мне этот разговор. Раз про деньги — я предпочитаю отвалить.
— Ну зачем вот так сразу же обижать девушку? Я ведь пришла к вам совершенно неофициально. Будем знакомиться… В обстановке любви и дружбы…
Шкаликова останавливает лысика:
— Сядь. Разберемся. К чему вся эта дискотека? Что она тебя, съест, что ли?
Гоги лобзает мне руку и ведет к столу.
— Самой очаровательной, самой умной, самой обожаемой женщине города — главное место!
Я занимаю место в торце, мои жертвы еще безмятежно подтягиваются и тоже устраиваются. Правда, овцы тоже не подозревают, когда их укладывают на большую стрижку.
Гоги подтаскивает самый настоящий бурдюк:
— Только для тебя, Лизавета. Натуральний хванчкара. Такое даже в Кремле теперь не пьют.
— Да все там пьют, Гоги, если наливают. Погоди-ка!
Я вынимаю из кейса пачку одинаковых конвертов, перебираю, вручаю один из них Гоги:
— Это тебе. Лично от меня. Остальное, пожалуйста, раздай по столу… Пофамильно…

Гоги разносит незапечатанные конверты, их с интересом разбирают, вынимают и начинают изучать допечатанные листки. Изучают они их долго, в полном молчании, и задумываются над своими конвертиками тоже надолго.
Лысик вздыхает:
— Ну что ж… По крайней мере, все ясно.
— А мне нет! Что это за переписка дурацкая? Ну вот она я, Шкаликова Прасковья Никитична… А что это за циферки какие-то?
— Это не циферки, Прасковья Никитична. Это статьи, которыми вас Маргарита Федоровна Щеколдина на цепи держала… Что там на вас? Дай бог памяти… Сто семьдесят первая — незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Сто пятьдесят девятая — мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Ясное дело, с конфискацией… Кажется, от семи до пятнадцати лет. И если вы мне скажете, что вы это слышите в первый раз, я вам просто не поверю.
— Ну не в первый. Зараза! Она же мне клялась, Христом Богом божилась, что никто никогда…
Шкаликова, дрожа от негодования и испуга, набухивает себе из графина стакан водки и выпивает его.
— Все умные, да? Кто-нибудь объяснит мне все это обыкновенными словами? — поднимает голову от своего листика Гоги.
Нефтелысик морщится:
— Слушай, Гоги, не темни. Ты не такой дурак, как из себя лепишь. Налицо все признаки совершения ряда преступлений, организовываемых в нашем городе в течение длительного времени устойчивой группой лиц, то есть преступным сообществом.
— Именно так, — соглашаюсь я. — Но под руководством мэра города Маргариты Федоровны Щеколдиной. Статья тридцать пятая Уголовного кодекса Российской Федерации.
— Слушай, откуда ты все статьи знаешь? — скалится Шкаликова. — В зоне подковали?
— Готовилась. По моим предварительным подсчетам, согласно изученной документации, только лично вам, которые здесь, грозило отсидеть… По совокупности… — Я листаю блокнотик. — Сто тридцать один год шесть месяцев. Но я могла ошибиться… Год туда, год сюда…
Нефтелысик как-то странно успокаивается:
— Ты, конечно, Басаргина, у нас жутко храбрая и беспощадная, но ведь не дура же. Понимала же, к кому и с чем идешь… Степан! Похоже, у нее на руках вся библиотека, которую Риткин хахаль на всех нас насобирал.
— Почему «похоже»? Так оно и есть…

Все сызнова примолкли. Значит, есть что вспомнить…
— Ну вот теперь кое-что понятней, — успокаивается и Прасковья Никитична. — Тем более сама пришла, без казенного и ментовского сопровождения. Только могла бы и попроще, по-человечески, без этих радиоконцертов… про Таганку… полную огня… Кого пугать-то вздумала?
— Не произвело?
Шкаликова уже роется пальцем в селедке, закусывая:
— Не произвело. Ладно. Сколько ты с нас хочешь? Такса та же?
— Такса?
— Ну что ты вид дэлаешь, дарагая? Есть нормальная такса — сколько себе оставлять, сколько тебе. Рита Федоровна всегда знала! Говори! Сколько в год тебе приносить? Возьмешь сколько?
И тут я срываюсь с нарезки. Пришла та самая белая ярость, которую я всегда сама боюсь.
— Господи… Какие же вы сволочи! Да мне для себя от вас ни копейки не надо! Я же для вас же, скоты… Для детей ваших поганых… Для города…
— Да мы-то при чем? Для этого в правительстве министр финансов посажен… Минфин, облфин, райфин… Со всех сторон сплошной фин-фин!
— Ну обделалась я, Прасковья Никитична, понимаешь? Мне одну долговую дыру заткнуть надо. Сегодня. Сейчас. И чтобы хлеб был… завтра… И чтобы не остановилось тут ничего… Да подавитесь вы своими бабками! Я же вам все отдам! Город отдаст! Ну в конце концов дом продам! Сад! Вам же! Жрите!
— Это не разговор, — наглеет Шкаликова. — Да еще с оскорблениями. И слышать такого не хочу.
— А ты и так ни хрена не слышишь! И не видишь ни хрена! Отгородилась от всего на свете забором в пять метров, как магараджа! Тадж-Махал себе вымахала на девять куполов! В четыре этажа, с пальмами в зимнем саду! Аллигаторов там в бассейне развела… Крокодилов!
— Какие крокодилы? Господь с тобой. Рыбоньки просто… красненькие… золотенькие… даже синенькие… Карлики японские…
— Ах японские… Ну извини, Прасковья Никитична. Микадо, значит, в гости ждешь? Только японского императора с императрицей тебе не хватает? Ну зажрались… Ну жлобы! Ну… могла бы я хоть ругаться, как дедулечка! В бога, в царя, в отечество… во весь царствующий дом… в периодическую таблицу Менделеева… в бабу-ежку и в фильтрующийся вирус… в монаха Менделя и иже с ним сущих! В девятую хромосому! В вейсманизм, морганизм и волюнтаризм! И в… дезоксирибонуклеиновую кислоту! А так… Ну что я вам могу сказать?

Все уставились на меня как на припадочную. Гоги зачарованно шевелит губами:
— Повтори. Слово красивое. Никогда не слышал. Дезо… кси… нук… А что это такое?
— Учиться надо, долдон! Предупреждаю! Вы от меня так просто не уйдете: в дверь выкинете — в окно влезу.
Нефтелысик встает, вертит бокальчик и говорит почти скучно:
— Хватит тебе, Лизавета. Мы тоже люди. Скинемся. Когда тебе нужно?
— Сейчас. Налом.
— Сколько?
…Часа в два ночи у нас в саду полыхает костер, я сижу на корточках, перебираю папки, бумаги, расписки и бросаю их в пламя. В треске валежин летят искры, в белом дыму и столбе раскаленного воздуха как черные бабочки пляшут клочки догорающей бумаги.
В воротах гаража торчат две башки — рогатая и гривастая. Им тоже интересно — что тут жгут? А может, просто огня испугались…
Агриппина Ивановна с большим неодобрением наблюдает за мной.
— Что это с тобой творится? Ты что, вино пила сегодня?
— Немного.
— Где?
— У Гоги.
— С чего?
— Сегодня я нарушила все мыслимые и немыслимые законы, Агриппина Ивановна! Потому как закон для всех должен быть только один — никто никого никогда не должен бояться.
— А зачем ты это жжешь? Это же тебе защита. Это же тебе как бы щит, это ж тебе как бы меч… От всего на свете…
— А чтобы самой не соблазниться. Пустить все это по новой в ход! Это же как болезнь, видно, других ломать… Никто и не узнает, что всего этого уже нету, а я буду знать! Я — буду.
— Чудная ты у меня, ой, чудная.
В ворота почти бесшумно проскальзывает «Волга». Она останавливается поодаль, у освещенного крыльца. Из машины выбираются Чич и Карловна. Я их весь день не видела.
Они идут на огонь.
Стоят, греют руки.
Потом Карловна говорит:
— Я имею намерение собрать свои вещи, Лиз.
— Этого ты мне можешь не объяснять.
— Я имею большую вину.
— Да брось ты! Все правильно, Карловна, все правильно.
Они уезжают на рассвете. Кузьма уже получил чемоданчик с купюрами для Беллы. Между прочим, я включила даже проценты.
Уговор дороже денег.
Кое-что еще и осталось. На прожитье. Не мне — Сомову.
Мы не прощаемся. Я сижу над пепелищем и шевелю палкой угли. Они долго смотрят на меня от крыльца, но так и не подходят.
Хоть на это ума хватило…
Лес вдоль трассы на Москву прекрасно рыж. Карловна прильнула к плечу Кузьмы.
Чичерюкин сдает влево, объезжая грязный «жигуль», возле которого о чем-то толкуют гаишник и мужик в черном плаще и беретке. Элга, вдруг резко встрепенувшись, оборачивается.
— Кузьма! Кузьма! Ты видишь этого человека?
Чич поглядывает в зеркало заднего вида:
— Ну?
— Слушай, у него случилась совершенно жуткая история… С женой и ребенком…
— Стоп!
— Что «стоп»?
— Все жуткие истории остались позади. Вычеркивай все, Карловна! Не хочу я ничего слушать. У нас с тобой все впереди. Мы будем жить долго и счастливо…
— И умрем в один день…
Кузьма ощупывает чемоданчик у ног Элги.
— Но сначала отдадим Белле Лизаветины долги.
— Это невероятно, но она мне так и не сказала, кто же ее выручил на этот раз.
— Она всегда выручает себя сама.
Коли б я была рядом с ним, я бы сказала: «Ох, Кузьма Михалыч, если бы так… Если бы!»

Глава девятая
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО

Как известно, жизнь полосатая, как тюремная роба смертника. Или нормальный ширпотребовский матрац. Я редкое исключение. Никакой полосатости в моей жизни последнее время не наблюдается. Если зарядило черное, то идет сплошняком, без просвета.
Степан Иваныч уже наутро вместо Элги привел девушку из топографического отдела. С чудным именем Евлалия. Оказывается, в святцах и такое есть. Девушка попросила, чтобы ее звали Ляля. Ее много, и она похожа на лыжницу-марафоншу. Морда обветрена и груба, как у лесоруба. Потаскать за топографами мерную рейку — это силенка нужна.
В дело она входит медленно.
Но я ее пока не тюкаю — мне как-то после Карловны все равно.
Но мое руководящее указание — подавать старушкам на приеме чай с пряниками и конфетками — она исполнила четко.
Бабулька в этот раз попалась малоразговорчивая, хлебает из чашки с присвистом, сосет леденец. И все время ерзает. Словно хочет мне что-то сказать и сама боится.
Я подписываю ей справку:
— Ну вот и все. В кассе доплату топливную получите после шестнадцати, когда откроется. Так что, бабушка, половину пенсии мы тебе сэкономили… За дрова…
— Ах, тебе спасибо, детка.
— Да это не мне. Городу. Дровишки-то хоть ничего завезли?
— Ничего… Березовые, сухие. И пилены аккуратно. Только эти торгаши ругали меня страшно. Я, как ты по радио сказала, квитанцию с них стребовала, а они орать: какая такая квитанция? Мы тебе чуть не к печке все по сервису доставили… Расстегивай кошель, бабка! Может, ворованные дровишки?
— Да нет. Теперь этим фирма такая… занимается… От лесничества.
— Чудно… Спокон веку живем среди лесу — и за дрова платить… Раньше мое предриятие, от профсоюза, дрова работникам завозило. Правда, хуже, с сучками, но за бесплатно. Ну, бутылку поставишь мужикам, чтобы с машины скинули, не без этого… И все дела…
— Раньше лучше было, бабушка?
— Хуже? Лучше? Только уважения больше нету… Вот ты смотришь на меня и небось думаешь: что ж это за рухлядь старая? И чего бубнит? Думаешь, думаешь… А про меня даже в газете «Правда» писали… В пятьдесят, пятьдесят… не помню каком году.
— Ну да?
— А как же! Трудовой подвиг рядовой работницы сомовского хлебозавода Ольги Малаховой к какому-то там съезду… Со снимком. Я ведь симпатичная была. Жизненная! Так и летала… Мне даже митинг в тестомесной устроили! С тортом! А нынче что в газетках про одни безобразия, что ящик этот включишь… И пошло — тра-та-та! Да ту-ту-ту… И ничего про людей.
— Как это — ничего? Народу по телику как на базаре, не протолкнешься.
— А… это не люди. Это публика! Как будто нигде ничего толком не делается, но кто-то же для этих выскочек землю пашет, хлеб ро́стит… Поезда ходят… Железяки куют… Это ж не само по себе делается… Я правильно понимаю?
— Допустим, что так.
— Ничего не «допустим». Затоптали работников по самую маковку… Одни, прости господи, юбки до пупа задирают, да очкарики с лысиками толкуют: «Куда идти России?» А она и так идет, никого не спросясь. Идет себе и идет.
— Куда, бабушка?
— Куда, куда? Куда ей назначено.
— Кем? Господом? Или, может, еще кем-то?
— А что ты меня спрашиваешь? При власти ты, а не я. А я так полагаю, что, может, Господу больше и дел нету до нас. Прижал он нас, чтобы очухались… Натворили дел-то… Может, Россия-то сама себе теперь назначает, куда ей идти.
— Что-то в основополагающих указах про это ни словечка.
— И не жди даже! Что они там ни указуют — а как было, так есть, так и будет. Опять кто-то за нас решает, как нам жить положено.
— Это вы и про меня?
Бабулька вдруг звереет. Сверлит меня из-под бровок своими буравчиками.
— А ты что, лучше, что ль? Знаешь, сколько я этой твоей Агриппине заплатила, чтобы к тебе на прием без очереди попасть?! И за эти… твои поганые дровяные копейки расписаться?
Ага, вот с чего она тут ерзает…
Только я ей не верю, конечно. Просто не могу поверить. Смеюсь даже.
— Кому ты платила? Гаше, что ли? Ну, такого просто не может быть.
— Ой-ой-ой! Будто ты и не знаешь, что у тебя на дому еще одна мэрия работает? Да чтоб к тебе попасть, Гашку твою упросить надо, чтобы она в список твой всунула, подсказала, кого тебе принять. Ты же ее слушаешься?
— Так она тут всех знает.
— Вот и дерет со всех! Торгует она тобой, Лизавета Юрьевна.
— Гаша?! Моя Гаша?!
…До дому я несусь, как цапля, по лужам. Ворота и впрямь открыты для свободного доступа в дом. Но в кабинет я не вхожу, услышав голоса, торможу себя в коридоре и ныряю в темную боковуху, где свет никогда не горит, но откуда в проеме хорошо виден дедов стол. Гаша величественно восседает за ним, обложившись бумагами. В солидных очках. У стола стоит Эльвира, владелица салона красоты, проще — нашей парикмахерской, нервно обмахивается газеткой.
Агриппина Ивановна совершенно незнакомым мне голосом делает кому-то втык по телефону:
— Слушай, Марчук, ты зачем отключил воду в парикмахерской? Они с утра открыться не могут. Ремонт? Трубы? А… у тебя всегда трубы! Ну что мне, прости господи, Лизавете докладывать? Ты у нее на ковре давно не был? Соскучился? — Зажав трубку: — Обещается к четырем дать воду.
— Черт с ним… Пусть хоть к четырем.
Гаша бросает в трубку:
— Хорошо, пусть к четырем. И перезвони мне.
Эльвира лебезит:
— Ну, спасибо, Гашенька. И что бы я без тебя делала?
Вынув из кармана, ставит на стол модный пузырь с шампунем и кладет конвертик. Со мздой, конечно. И выходит. Гаша смахивает в ящик стола принесенное. И оборачивается к дивану:
— А у тебя чего?
С дивана поднимается слободская женщина, с лукошком яиц.
Ставит яйца на стол. Гаша просматривает каждое на просвет.
— Свежие, Никитична?
— Побойся Бога, Агриппина.
— Что у тебя?
— Много чего… Архитектор городской рога выставил… Я там сараюшечку в огородах для отдыхающих летом поставила! А он орет — а проект где? БТИ грозится натравить… Теперь счетчик… Крутится как бешеный, а монтеры не идут… Теперь это… Чего ж еще это?
Гаша раскрывает толстенную тетрадку, мусолит карандаш.
— Записываю тебя на понедельник… На прием к Лизавете.
Никитична, обрадованно покивав, выходит.
— Следущий!
Я выбираюсь из боковухи и вхожу в кабинет. Меня даже трясти перестало. От ненависти.
— Я следующая, Гашка! Я!
Агриппина Ивановна, лицом не дрогнув, абсолютно невозмутимо рассматривает меня исподлобья. И, только помолчав, срывается в атаку уже на крике:
— Ну и что? Что такого? Кормить вас всех надо? А? Каждый день! Карловна-то хоть втихую от тебя из своих нас подкармливала! А теперь как? Корове сена дай? Каждый день! Творожок-то ты любишь… А кобыла твоя как принцесса! Только овес и жрет! А на Гришке? Все горит! А я? Да я один фартук два года не снимаю! А кофий твой чертов? Ты ж в себя литрами всякие «арабики» заливаешь! Откуда ж взять-то? А свою первую и единственную зарплату ты всю на книжки профукала! А?! Все про Эйнштейна читаешь… Вот пусть тебя и кормит твой Эйнштейн!
Я закрываю глаза, чтобы не вмазать чем-нибудь в это орущее и красномордое.
— Уходи… Чтоб глаза мои тебя никогда не видели…
— Ох, Лизонька… Ну ты чего? Я ж не для себя… Ну ты про себя никогда не думаешь, так кто-то же должен…
— Уходи-и-и…
— Да ведь сдохнешь ты тут! Без меня!
— Пусть сдохну, но — без тебя!
В мэрию я больше не возвращаюсь.
Просто не могу.
Несколько часов лежу на диване и смотрю в потолок.
Звонит Лыков и спрашивает, что стряслось.
Его патруль засек Агриппину Ивановну на выходе из города. Агриппина Ивановна, нахлестывая корову Красулю хворостиной и в голос рыдая, с чемоданом на спине, удалялась в сторону деревни Плетениха.
Майора Серегу я просто посылаю и отключаю телефон.
К шести вечера Кыся завозит на своем скутере Гришку. Она его всегда забирает из детсада. Я прошу ее, чтобы она заночевала у нас, приглядела за парнем.
И уношусь из дому к чертям собачьим, чтобы только никого не видеть и никому ничего не отвечать. По берегу уношусь, чтобы меня охранный вечерний мент у ворот не засек. Потому как даже надраться на территории вверенного мне города Сомово мне уже невыносимо сложно.
На автостанции я сажусь в первый же попавшийся междугородний автобус, задрипанный и раздолбанный до последней степени. И только в дороге выясняю, что он ползет в Кимры. Меня это не устраивает: слишком долго. Скоро я вижу ярко освещенный старый дебаркадер у берега с неоновой вывеской «Утес». И шофер автобуса меня высаживает как раз рядом с этим полуплавучим гадюшником.
Как я возвращаюсь в Сомово, я помню плохо, но обнаруживаю себя бредущей по нашей набережной и посасывающей коньячок из стеклянной фляжечки со штампом ресторана «Утес». Останавливаюсь и разглядываю нечто черное и громоздкое. В черном берете. В черных перчатках. И черных клешах. Людмилин супруг сидит на спинке садовой скамьи, хмуровато-задумчиво вглядываясь в черные воды Волги в просверках фонарей.
— Ба! Кого мы видим! — радостно объявляю я. — Позволите… с вами… посидеть?
Я с ходу, хотя и не без труда, влезаю на скамейку с ногами и утверждаю свою пятую точку рядом с этим типом. Скамейка почему-то не стоит на месте и покачивается.
— Опять, значит, в Сомове? Как жизнь? — бодро спрашиваю я. — Успехи в боевой и политической подготовке? И между прочим, вы к какому флоту приписаны, сэр?
— По-моему, Лизавета Юрьевна, вы, как выражается майор Лыков, «назюзюкамши».
— Конечно. Есть причина… — Я отсасываю из фляжечки. — Как хорошо, что вы тут… сам по себе… И я тут… сама по себе… А еще лучше, что вы чужой… Вы мне — до лампочки, и я вам — до лампочки… Я, кажется, была при нашем знакомстве… несколько нетактична?
— Я этого уже не помню, но вообще-то я такого не ждал, уважаемая, можно сказать, обожаемая населением хозяйка города — и бродит как неприкаянная…
— Уважаемая! Обожаемая! Вы думаете, мне здесь хорошо? Ошибаетесь! Только между нами… Как вас? Денис?
— Касаткин.
— Я ненавижу этот поганый город, Касаткин!.. Ненави-ж-у-у… Здесь ни от кого никуда не скроешься, даже надраться толком не могу: в доме — ребенок… Я не имею права его напугать. Зайти в кабак? «Боже, да она же пьяница!» С мужиками в порту закусить? Тогда шлюха. Извините… я вас не отвлекаю… своими мыслями?
— Вы считаете это мыслями?
— Ч-ч-частично… Все напросвет… Все секут… Все изучают… С кем заговорила? Кому улыбнулась? Почему? Что бы это значило? Как голая в бане. Да и в бане мужние дамы и невинные девицы тебя рассматривают, как… экспонат в анатомичке.
— Как это?
— А так! Как у нее с радиусом кривизны ног? Коэффициентом упругости задницы? Топологией сисечек? Извините за выражение, но их даже растительный покров волнует. А какое им, к чертовой матери, до этого дело? Я же за них замуж выходить не собираюсь.
— Может быть, вы преувеличиваете?
— Ерунда! Везде глаза… глаза… глаза… Вот вы полагаете, мы здесь одни, господин Касаткин? Да завтра весь город будет гудеть о том, что поддатая Лизавета Басаргина пробовала подцепить приезжего мужика на набережной.
— Я не стою ваших усилий.
— Да я и не собираюсь. Что это вы о себе возомнили? Просто у меня вчера был день такой… тяжелый. Вчера я потеряла самого близкого и самого необходимого мне человека… Никогда не думала, что так случится. А сегодня еще одного… одну… Но сегодня я оплакиваю то, что потеряла вчера. До той, которую я потеряла сегодня, вместе с ее коровой, я дойду завтра… Понимаете?
— Нет.
— Это неважно. Вчера она от меня ушла… безвозвратно…
— В каком смысле?
— Элементарно… Взяла… и уехала замуж. Вот так. Взяла и ушла. А клялась — на всю жизнь… На всю жизнь…
— Всего лишь?
— Вам мало? Мне достаточно. Вот завтра… проснусь, а ее нет. Сяду завтракать, а ее нет. Выйду на работу, а ее нет!
— Эх! Мне бы ваши заботы! Извините… я просто устал сегодня… Мне рано просыпаться…
Я начинаю что-то смутно вспоминать. Что-то мне говорил вчера Лыков.
— Касаткин.
— Да.
— Вы бы поосторожнее… с собой… Шляетесь по глухоманям… Все своих ищете… Я знаю, вы же черт-те куда забираетесь… Даже к углежогам на Коровьи болота… В одиночку… У нас тут народ любопытных не любит.
— Вот хоть в это не лезьте… Честь имею!
— Имейте… Имеете… И за то, что скамеечку освободили, вам зачтется… Хорошая скамеечка… Удобная… Я посплю тут…
Меня сносит со спинки вниз, я переворачиваюсь кверху спиной и, уткнувшись в рукав, мгновенно отрубаюсь. Засыпаю, значит…
Утром Кыська говорит, что меня домой принес на руках какой-то военно-морской дядька. И велел ей приготовить наутро огуречного или капустного рассолу или чаю с лимоном.
— Хм… Кысь… А что? Я была… очень не очень?
— В стельку, — беспощадно говорит она. — Как папка, когда с мамой Симой поругается.
А «мама Сима» легка на помине.
Вот кого я не ждала, так это ее!
Евлалию в моей приемной она прошла без всяких помех, та просто не осмелилась придержать столь значительную сомовскую бизнес-леди. Серафима просто пышет здоровьем и мощью — румянец во всю щеку, медленнопрекрасная, как кустодиевская купчиха, упакованная в лайку и кожу, моднючую до писка.
Степан Иваныч подсовывает мне бумаги на подпись, а она сидит в «приемном» кресле и с интересом разглядывает, что тут изменилось в кабинете после сестрички.
— Оставь нас, Степан Иваныч, — подумав, прошу я его.
— Да я вроде тоже не посторонний… — Он явно побаивается оставлять меня наедине с супругой.
— Иди, иди…
Удаляется он с большой неохотой.
Серафима не сдерживает ухмылочки:
— Заботится мой о тебе?
— Не без этого. Чем обязана, Серафима Федоровна?
— Да чудно как-то… Все у нас ты уже обнюхала, во все дырки нос сунула, а ко мне в коптильню-морозильню ни ногой… Зашла бы… Я бы тебя колбаской угостила. Конечно, до моих выселок далековато. Ко мне редко кто без дела заглядывает… Пустыри… одни собаки гоняют… Так я бы машину прислала!
— А ты считаешь, что у тебя там, в твоей агрофирме, все в ажуре?
— Ну, прицепиться всегда к чему-то да можно.
— Вот видишь… Тебя чуть тронь — и сразу по городу волна пойдет: Басаргина с щеколдинскими рассчитывается. Дорвалась, Лизавета, до большого кнута…
— Неужто не так?
— Может, и так. Только я больше всего боюсь, что на меня, как на твою сестрицу, смотреть станут. Это она себе все позволяла. Мне жизни не хватит во всех ее делишках разобраться.
— А чего теперь разбираться? Нет человека — нет проблем. Ну нету ее больше, Басаргина! Чего ты крысишься?
— Да есть она, Серафима, есть. Тут же почти все еще ею отдрессированы. Мне поначалу тоже казалось… Все! А теперь такое ощущение, что я над трясиной… Болотиной такой… Травка как на полянке зеленеет, солнышко блестит… А шаг сделаешь — и с концами… Не выберешься… И как это она умудрялась? Дымовую завесу ставила будь здоров. И все-то у нее было тип-топ и в полном ажуре.
— Может, хватит об нее языки мозолить? Я ведь по личному к тебе.
— Из-за Кыськи? Да не ругай ты ее. Они с Гришкой задружили. Она с ним учительницу изображает… Читать учит, писать…
— Кристина тут, под боком… У меня за Зиновия голова болит. Ну ладно… Натворил нам гадостей, но не убивать же за это? А он как сгинул. И с концами. С тобой-то хоть связывался? Ну, может, звонил тебе… С тобой же он — вась-вась? Ты ж для него — свет в окошке.
— Нет.
— Это честно?
— Врать не приучена, даже вашим. Сама ничего не понимаю.
— Думаешь, я понимаю? В Таганрог к родичам звоню, в Ростов… Третий месяц… Нигде и намека. Просто сердце уже изболелось. Что он еще натворил? Во что вляпался? Он может… Так что если он прорежется… Ты уж меня успокой. И Кыська по нему скучает.
— Хорошо, Серафима. Все?
— Все. А Степану моему скажи, чтобы не дергался да про дом хоть иногда вспоминал.
Серафима идет к двери, но приостанавливается.
— Слышь, Лизавета… Я тут случайно слышала, что у тебя вроде машину угнали… Летом… Не нашли еще?
— От кого слышала?
— Да тут в ментовку колбаски завезла… Парнишек лыковских побаловать. По хранению сроки выходили, а колбаска — блеск. Ну не собак же кормить?
— Да путают они. Что-то они путают.
— Ну, это у них всегда хорошо получается… Путать… Чао!
— Будь здорова.
Серафима уходит, а я не понимаю: зачем она ко мне приходила? К чему принюхивалась?
Насчет Зюньки?
В родственные тревоги щеколдинских я что-то не очень верю.
Похоже, что он с чего-то им сызнова понадобился.
А с чего?
И почему она про мой пропавший «фиатик» спросила?
Смутное ощущение какой-то надвигающейся беды не проходило. Я позвонила Лыкову, и он сказал, что Касаткин продолжает искать мою машину и своих близких. И уже определил приблизительно участок трассы, на которой пропал «фиат». То есть нашел бензоколонку, где Людмила доливала бак, и пост ГАИ, где появление машины не зафиксировано. Между ними полсотни километров.
Но Лыков прямо сказал, что, по его мнению, это глупость… Машина в этом промежутке могла свернуть на любой проселок и достичь любого другого шоссе.
Мне стало как-то не по себе, глупость или не глупость, но какой-то чужой человек ищет мою тачку, а я и бровью не веду…
К тому же стоит сказать спасибо этому типу, хотя бы за то, что он доволок меня до дому.
Так что я с ходу отменяю все мероприятия на день.
У подъезда мэрии стояла служебная «Волга». Нагловатый водила Витька выметает веничком салон, когда видит меня:
— Куда рулим, Юрьевна?
Я принюхиваюсь к кисло-сладкой гнусной смеси ароматов в салоне:
— Ну и запашок… Опять в Москву девок возил, Витька?
— И ни боже мой. Это с раньше осталось, с раньше.
— Заправился?
— На весь день.
— Дай ключи. Я сама.
— Куда это?
— На кудыкину гору, лягушек ловить.
В гостинице Касаткина уже нету, оказывается, в этот раз он прикатил из Москвы на семейных «Жигулях», в них и выезжает обычно очень рано. Я прикидываю, что двинуть он может только в сторону Москвы, и неспешно выбираюсь на трассу.
Вижу я его минут через сорок. Сквозь опущенное окно зеленого «жигуля».
Возле второго от Сомова поста ГАИ.
К оконцу припаялась, отклячив задницу, девка в колготах типа «рыбачья сеть», гвардейского роста и таких же статей, в полной боевой раскраске. Чем она тут занимается, никому объяснять не надо.
У поста виден гаишник в бронежилете, с автоматом и жезлом. Но торга близ «жигуля» он как бы не замечает.
Похоже, девка приписана к посту, и они ее пасут тут. Пока я раздумываю, эта кобыла ныряет в «жигуль», и они уносятся.
Сторговались, что ли?
Я неспешно подруливаю к менту.
— Что за девка, служивый?
— Какая девка? Нету тут никаких девок. Ты давай, давай… Ехай себе дальше. Чего спрашиваешь?
— Во-первых, не «ты», а «вы». Во-вторых, я имею полное право спрашивать, потому как я представитель той самой власти, которой ты вроде бы служить обязан… — Я тычу красную книжку с гербом. — Понюхай… Вник? Чем пахнет? И не серди меня… Я и так сердитая…
— Ну, как же, как же, наслышаны. Только Сомово — это не наш участок.
— Что ему надо было?
— Да мужик уже вторую неделю мотается, у него случай такой.
— Не разрисовывай… Это я знаю. Нашел хоть что-нибудь?
— Да вроде бы что-то есть, а вроде бы и нету ничего. Это ж когда было… Правда, запись одну мы ему нарыли. Проходила тачка эта, которую он ищет, на Москву. Ночью. Напарник дежурил, не я. Нарушала скоростной режим. Ну он связался по рации с постами, на Москву которые, чтобы тормознули психов. Ну а там — ничего, не видели таких. Нет, ну разбились бы, так легче бы было, но ведь ни фига.
— Слушай, но я же эти места знаю. Там, по-моему, карьер, откуда песок возят… Волга рядом… А куда он мог поехать? С этой?
— Гы! Да он что? Не мужик, что ли? Может, уже в кустики зарулил… Дел-то…
Позже, через много дней, я уже точно разузнала, что у них там было, в «жигуле»-то…
«Дорожная», сидящая рядом с Касаткиным и покуривающая сигарету, недоуменно озиралась:
— А что это мы с шоссейки сошли и все пилим и пилим, красавчик? Может, делом займемся? У тебя какой профиль?
— В каком смысле?
— С тобой как работать? Есть губисты, есть грудисты, есть задисты, есть которые чтобы тачка на ходу, с подскоком, есть которые стоя…
— А куда нам торопиться? Поговорим?
— А… ты из этих, которые без разговоров не заводятся? Только ты учти, с разговором — дороже. Давай, тормознись тут, под дубочками.
Машина прокатывается по палой листве и останавливается.
— Без проблем. Тебя как зовут?
— А тебе без разницы… Когда как. В понедельник встану, и решаю — сёдня я Диана, во вторник — Мирей. Бывает, что и просто Розочка.
— Тут такие дела… просто Розочка… У вас тут точка такая есть, возле песчаного карьера. Кафе «Богатырь».
— А… шалман этот…
— Бывала?
— А куда денешься? Больше тут некуда. Только туда чужим ходу нету. Там крутые — дорожные бугаи, которые из вагончиков… С бульдозеров карьерных… Не люблю я их… нетактичные…
— Это я заметил. Как ни заскочишь — у них то «санитарный час», то спецобслуживание для своих. И дым коромыслом.
— Есть с чего. Они на этом песке в стройсезон еще те бабки ломят: самосвал на шоссейную отсыпку, второй дачникам, налево.
— А ты можешь меня туда протащить? С собой… Ну как бы я тебя снял… И ты полного лоха туда с собой на раскрутку затащила. На спиртное выставить, подпоить. Да там небось и комнатухи для секс-упражнений имеются. И ты там, по-моему, не раз бывала, просто Розочка.
— А ну выпусти меня! Выпусти, говорю!
— Тихо! Тихо! Боишься? Чего?
— Придурок! Ишь подъехал. Да если я туда сыскаря приведу, меня же пришьют! У них не заржавеет. Ишь, еще и форму чужую напялил.
— Я не сыскарь. У меня личное. Очень личное. У тебя дети есть?
— А ты откуда знаешь?
— Значит, есть. Сколько ей?
— Ему… Третий год… У бабки… Я еще в девятом классе залетела, а все одно решила! Ни фига! Рожу!
— Любишь?
— Чего спрашиваешь? На него и пашу.
— Ну вот и представь, что этого ребенка… у тебя… отобрали… И ты не знаешь… где он… а главное, жив ли?
— Нет… Ты меня на слезу не бери! Не выйдет. Понтярщик! Не пойду-у-у…
Минут через двадцать у них уже совсем другой разговор.
У Касаткина совершенно каменное лицо, а деваха, размазывая тушь на ресницах, всхлипывает:
— Ну говорила же я Лильке, когда они ее на разлив за стойку брали: не ходи, они же все бандиты, вляпаешься. Но там один… молодой… бухой все время… Юрка Груздев… Груздь… Как клещ вцепился. Она его больше смерти боится: у него ствол. Он ее от себя не отпускает… Втюханный…
— Любовь, значит?
— Ну? Так именно он недавно по пьяни Лильке обещал машину подарить… Как ты нарисовал… Итальянскую вроде… Как апельсин… Так и сказал: «Люксовый «фиатик»… Не меньше чем на пятнадцать штук…» Ну, мы сопляка этого обсмеяли…
— Почему?
— Так ему папаша и позволит таким, как мы, «фиаты» дарить! И откуда он у него возьмется? Ну он и ляпнул, что в воде ни фига машине с лета не сделается, а к зиме, когда тут уже никаких работ не будет, он ее сам трактором с лебедкой из ямы вытащит.
— Ямы?
— Это место такое… тут… На старом карьере… Глубже нету…
А я кручусь на трассе долго и, только съехав под запретный «кирпич» в сторону карьера, вижу стоящий у «шалмана» зеленый «жигуль» Касаткина, в котором никого. Шалман — это внешне довольно приличный ресторанчик. У крыльца стоят огромные порожние самосвалы, дорожная техника, я втыкаю «Волгу» между самосвалами. Ко мне тут же направляются два бритоголовых парня в оранжевых стройжилетах поверх одинаковых водолазок. Говорит один, помладше, второй держится сзади и слушает молча. Я из машины не выхожу, только опустила боковик и, закурив, равнодушно наблюдаю за тем, как приближаются парни.
— Там «кирпич» висит. По-моему, вы не туда заехали, тетя.
— Именно туда, племянничек.
— Кто нужен?
— Да уж не ты.
— Тогда что нужно?
— Песочек, племянничек, песочек.
— Много? Самосвал? Два?
— Ты меня не за ту принимаешь, детка. Я не курятник строю. Девятьсот тонн.
— Ни фига себе! А главный на карьере.
— Когда будет?
— Вот-вот.
— Ничего, я подожду. Перекусить у вас там пока можно?
Теперь вступает старшой. Смотрит в блокнотик.
— Как ваша фамилия?
— Басаргина.
— Вам не назначено.
— Что не назначено?
— Ничего не назначено. Придется подождать здесь.
— У вас что там — засекреченные котлеты?
— У нас там свои. Закрытое совещание.
Они хотят уйти, но я окликаю их:
— Алло, племяннички, ну тогда принесите тетечке хотя бы попить.
— А чего хотите?
— Желательно джин с тоником, но джин только «Сильвер топ»! Или нет… Сухой мартини… с маленькой луковкой… Впрочем, виски «Баллантайн» тоже сгодится! Но со льдом!
— Чего?!
— Дай ей пива.
— И все?
— Веселая слишком. Тут веселых не любят. Мы тут сами… веселые…
— Вашу мать… Ну туалет у вас есть? Дамский? Мне пописать надо!
Они ржут.
— Приспичило? Ладно… валяй…
Я трушу к шалману, как бы с трудом сдерживаюсь.
В обеденном зале, оформленном в техасско-восточном стиле, почти пристойно. Если не считать того, что за одним из обеденных столов загорелые накачанные карьерщики дуются в картишки, всем командует здоровенный, как вавилонская башня, пожилой мужик. Несколько посетителей с кружками пива в руках в другом углу наблюдают футбол по телику.
А у окна за загруженным выпивкой и закусью столом на колене у расхристанного Касаткина сидит хихикающая девка в клетчатых колготах. Вот оно что! Дожимает мужика, что ли?
Мне становится как-то нехорошо. И я действительно направляюсь в сортир.
Уже мою руки, когда влетает эта самая дорожная шлюшка, глаза на лбу, трясется, шепчет:
— Это вы Басаргина?
— Ну?
— Он сказал — уносите ноги… Немедленно… Ой, да я и без него скажу! Уходите! Тут сейчас такое начнется!
— Что начнется?
— Давайте через кухню!
Она хватает меня за руку и, когда мы покидаем дамское святилище, дергает меня сильно, уволакивая за боковую дверь. Я только успеваю краем глаза заметить, что Касаткин уже стоит у стойки, где смазливенькая тля разливает с полсотни стограммовок на подносе, к стойке идет пацан в стройжилете на голое тело и каске, будто лето еще.
— Ой, Юрка это… Юрка… — в ужасе всхлипывает деваха.
Мы с нею влетаем в какой-то плохо освещенный чулан, где шипит пар, воняет дымом и пережаренным мясом.
А у стойки Касаткин разглядывает парня. Потом берет с подноса стопку, протягивает ему.
— Со знакомством?
— Можно.
Пацан уже на градусе и чокается охотно.
— Продашь машину, Юра? — негромко, но в упор спрашивает Касаткин.
— Какую еще машину?
— Ту самую, Юр, ту самую.
Парень озирается на картежников и переходит на шепот:
— Тсс… Только чтобы батя не слышал. Сколько даешь?
— Ну, десятку…
— Да ты что? Обалдел? Она же новенькая, а обивка какая! И с приемником! Я же батю как просил — дай выдрать… Там же глубина! Кому там радио слушать? Рыбкам? Не дал! Он мне ничего не дает… Во… Видал? Сидит, урод… Смотрит… Думаешь, это он в карты играет? Это он на нас с тобой смотрит! Ну не даст он нам с тобой потолковать… Никогда не дает… Я его отошью щас… Ты не уходи только… Не уходи…
А пожилой в два шага достигает стойки и почти незаметно, но мощным ударом под дых заставляет сынка скорчиться.
— Пьет, засранец, — улыбаясь, говорит он Касаткину. — Ну сил больше нет воспитывать. Не знаю, что он тут вам намолол…
— Да знаешь ты, знаешь, — тихо говорит Касаткин и выплескивает свою нетронутую водку ему в глаза. И когда тот невольно вскидывает руки, чтобы протереть их, двойным ударом в челюсть и печень заставляет его рухнуть. Картежники с диким матом без раздумий кидаются на него. Касаткин, выдернув из-за пояса сзади пистолет, стреляет им под ноги.
— Назад! Лежать! Всем! Руки на голову!
Но папашечка, видно, ловил пули не раз в своей многотрудной жизни, потому как, своротив всем телом стойку, выдергивает из кассового ящика «тэтэшник» и лупит в Касаткина, еще не понимая, что уже мертв, потому как незваный гость, перекатившись по полу, стреляет в него снизу, долго и неостановимо, пока в магазине не оканчиваются патроны. И сам не замечает, что из «тэтэшника» ему зацепило череп.
Я выскакиваю из чулана, оттолкнув кого-то, вижу залитое кровью со лба лицо Касаткина. И ору отчаянно.
— Вам-то какого черта здесь нужно?! — сидя на полу, спрашивает он.
— Кто-нибудь вызовет «скорую»?!
Тля с разлива выбирается из-под стойки. Озирается недоуменно:
— А Юрка где же? Юрка?!
Из-за двери в чулан неспешно выходит дорожная фея. Она как-то виновато улыбается, зажимая что-то обеими руками на животе. И удивленно говорит мне:
— Течет… Все время течет… Юрик… Он меня ножом… Ножом… И совсем не больно… Совсем нет…
Подхватить ее я не успеваю, и она падает навзничь, стукаясь громко затылком о грязный заплеванный пол.
И только тут я замечаю, что Касаткина в зале уже нет.
Через секунду я понимаю, что бегу в сторону Волги. А далеко впереди бежит Касаткин, сбрасывающий на ходу обувь и одежду. До тельняшки и черных брюк.
— Касаткин! — ору я. — Миленький! Не надо-о-о…
Но он уже мощно отталкивается на вершине обрыва и исчезает за его закраиной.
Когда я добегаю, на поверхности омута даже кругов нету. Просто черная спокойная непроницаемая вода. Я остолбенело смотрю на нее, а двое карьерщиков, добежавшие за мной первыми, тяжело и молча дышат.
— Господи! Сколько же можно ждать? Что он там делает? Долго же… Так не бывает! — отчаянно бормочу я.
— А может, уже ничего не делает. Может, головой навернулся. Там железяк — видимо-невидимо… А течение какое…
— А может, судорога: вода-то уже жидкий лед. Нет, спасателей звать надо.
— Какие тут спасатели?
— Господи! Да вон же он… Там!
Совсем в другом месте, вдали от нас, ниже по течению, стоит, покачиваясь и закрыв окровавленное лицо руками, мокрый Касаткин. Он опускает руки и хрипло кричит:
— Там же темно… Я ничего не вижу… Там пусто… Там ничего нет… Ничего!!
Ввечеру Касаткин с забинтованной головой лежит на дедовом диване в полудремоте. Над ним возится Лохматое, делая укол в вену. Я стою у двери. Совершенно оцепенелая.
— Черепушка всегда сильно кровит, — деловито говорит Николаша. — Так что это не страшно. Пулей только маковка оцарапана… И плешка без волос останется… А вот остальное…
— Что остальное, Лохматик?
— Там глубоко?
— Очень. Черная дыра. Из нее уже лет сто песок сосут.
— Сколько он под водой пробыл?
— Не знаю. Много, очень много. Я не знала, что так бывает.
— Ну и дыхалка у мужика! Я переохлаждения боюсь… Как бы он с ходу в плеврит не влетел… Ну а главное, Лиза, он просто на последнем пределе. Не понимаю, как он еще себя в узде держал? Но вообще-то, может, не стоило?
— Что — не стоило?
— Тебе его к себе в дом привозить?
— Это чтобы он там один в вонючем номере валялся?
— Ну почему же в номере? У меня есть очень приличная палата. Я же тебя в ней держал.
— Палата — она и есть палата, а дом — он и есть дом.
— Если что, звони мне сразу.
— Конечно.
Лохматов с любопытством смотрит на меня.
— Слушай, Лыков говорит, что он там такое устроил… Филиал приличного кладбища… Какие-то спецследователи, даже военные, аж из Москвы налетели… до сих пор разбираются. Ты видела это?
— Да.
— Страшно?
— Это было его право, Николаша. Это из-за меня все. Там, под водой, я должна быть, а не они. Я, понимаешь?
— Да говорил что-то Лыков… А откуда он взялся? Кто он такой, Лизавета?
— Спроси чего полегче.
В кухне Кристина моет посуду, на столе нетронутая Гришкина кашка, какие-то толстые оладьи. Вскрытый пакет магазинного молока. Это после парного-то, Красулькиного?
Это соседка ходит к нам прибираться, готовить. Но до Агриппины Ивановны ей далеко.
Вот Гришка и отказался лопать. Соку выпил и пошлепал спать.
— Слушай, Кристина, а как это мамаша тебя так спокойно ко мне отпускает?
— Она не «спокойно», — серьезно отвечает Кыся. — Достала меня… Все спрашивает, не звонит ли вам Зюня.
— Ты же знаешь — ничего.
— Так она мне не верит. Ладно, завтра в детсаду выходной, так что я к Гришке только после школы зайду. Вы меня, как Аллилуйю седлать, поучите? Не надоела я вам еще?
— Не смеши… И что бы я без тебя делала?
— А я без вас?
Кыся уходит домой.
А я сажусь у плиты и тупо смотрю, как в кастрюле переворачивается в кипятке курица. Это я для Касаткина бульон варю. На утро.
В кабинет к нему заходить я просто боюсь.
В первый раз я такое вижу.
Он абсолютно спокоен. Только ничего и никого не видит. И я точно знаю — он плачет. Но молча.
Я стараюсь не думать о нем. Споласкиваюсь на ночь. Чищу зубы. Потом долго ищу поясок от теплого халата. И наконец укладываюсь.
Но сна ни в одном глазу.
Только сердце молотит как молотом.
Во втором часу ночи я все-таки решаюсь. Вхожу в кабинет. Он лежит на спине, раскинув широко руки, и смотрит в потолок. Лицо каменное. У дивана все так же горит на стуле дедова настольная лампа. От ее стеклянного колпака зеленого стекла в комнате стоит мутный сумрак.
— Касаткин, давайте я вам свет выключу.
Он меня и не слышит. Как будто ушел. Далеко-далеко.
— Поговорите со мной, Денис. Я не знаю, будет ли вам легче, но прошу вас, попробуйте… Пожалуйста… Вы меня слышите?
Та же реакция. То есть — никакой…
— Вам нельзя быть одному. Вам просто сейчас нельзя быть одному. Это же страшно.
Он молчит.
Я уже ничего не боюсь. И ни о чем не думаю. Сажусь рядом с ним на диван. Осторожно касаюсь его щеки.
— Закройте глаза, Денис. И ни о чем не думайте… Пожалуйста…
Все та же пустота в глазах и абсолютная отрешенность.
Я выключаю настольную лампу и проскальзываю под плед к нему.
Шепчу:
— Я теплая, я простая, я добрая… Ты не один. Я с тобой. Обними меня покрепче. Вот так… Вот так, миленький… И еще раз так…
Впервые прорывается отчаянно-судорожный всхлип Касаткина.
— За что?
— Не надо об этом думать, я тебе не дам об этом думать. Сегодня, сейчас больше ничего и никого нет… Есть ты и я… Я и ты… Понимаешь?
Я ухожу от него только под утро.
Мне совсем не стыдно.
И я ни о чем не жалею.
Утром мы с ним завтракаем в кухне. Овсянка. Яйца. Молоко.
Стараемся друг на друга не смотреть.
Я разливаю кофе.
Закуриваю.
— Как завтрак?
— Нормально.
— Прости меня.
— За что?
— Так вышло.
— Ну и что дальше? — спрашивает он вежливо. И я понимаю, что это только ритуальная вежливость. Не больше.
— А ничего. Тебе хоть немного… легче?
— Не знаю.
Звонит мобильник у него в нагрудном кармане. И я вижу, что просто перестаю для него существовать. Он поднимается, смотрит сквозь меня, как сквозь стекло:
— Да, я звонил. Прошу тебя — дай добро на вертолет. Я не хочу больше ждать… Ни часа… Нет, не меньше четырех человек… Эхолот, телекамеру… Главное — свет. Я же говорил, сильное течение, глубина до тридцати, сильное замутнение, видимость почти ноль… Нет, я пойду сам! Добро!
Он уже подтягивает пряжки и застежки кожаной портупеи, когда спохватывается:
— В общем, спасибо тебе за все.
— Ну что ты… В общем, мне это ничего не стоило.
Зажав себя в тиски, я даже целую его на прощание.
В щечку.
Через пару суток, поздним вечером, я сижу на спинке той самой скамьи на набережной. Где я выпендривалась перед ним.
По набережной идут, посвечивая фонариками, Лыков и Ленчик. Освещают меня.
— Ты что тут торчишь как ворона на насесте, Лизавета?
— Ты там был? На яме?
— Да.
— Нашли?
— Да.
— Ну и как они?
— Лучше не спрашивай.
— Ну и куда их?
— А куда всех? В пластик и домой… А дом у них в Москве… И погост, и дом, и все на свете…
— А он?
— Первым на глубину пошел. Ну, скажу тебе, у них и акваланги! Там оцепление стояло из десантуры… на километр. Мужик-то, видно, не простой… А вот машина твоя накрылась: они ее на куски на дне порезали, чтобы добраться… У тебя хоть страховка-то есть?
— Да черт с нею.
Я знаю, что об этом нельзя спрашивать, и все-таки не выдерживаю:
— А он… случайно ничего мне не передавал?
— Да кому мы там нужны, Лиза?
Все правильно.
Лично я — никому.

Глава десятая
УПАКОВКА

В следующий понедельник меня делают. «Пакуют», как выражаются эти областные ребята из служб по финансовым преступлениям. Конечно, они тут ни при чем. Служба есть служба.
Но как наш Серега Лыков проспал их и целый микрофургончик с ОМОНом — не понимаю.
Только гораздо позже я узнаю, что его тоже прихватили прямо в ментовке, чтобы не помешал.
С утра ко мне вторглась наша финдама, хотя мне она была совершенно не нужна.
С утра я никак не могу вытурить из служебного кабинета эту самую «бригадиршу» уборщиц, Мухортову. Она таскает пылесос по кабинету бесконечно.
— Что это с вами сегодня, Алевтина? Хватит гудеть! И так все вылизала.
— Зеркальце вот тут еще, зеркальце… — протирает она зеркало усиленно.
Евлалия-Лялька, моя новая помощница, подавая мне расписание дел, удивляется:
— А что это у нас народищу в коридорах, как никогда… И все какие-то незнакомые… А эту… вы тоже вызывали, Елизавета Юрьевна?
«Эта» — это безмятежная Серафима, которая впирается с кейсом в мой кабинет и, улыбаясь, направляется прямо к моему столу.
— Я пришла, Басаргина, как договаривались.
— Договаривались? О чем? — Я ничего не понимаю.
— Да ты мать, замоталась совсем. Я же расширяюсь — мне без тебя никуда. У меня тут как бы документация… Я все просчитала точно…
Она вынимает из кейса и протягивает мне пухлую кожаную папку:
— Да ты хоть взгляни! Я же старалась… собирала.
Я машинально надеваю очки, беру папку и раскрываю ее. Папка изнутри как зелено-черными плитками выложена плотными пачками стодолларовиков.
Я сообразить ничего не успеваю, когда в кабинет вламываются «маски-шоу», блещет блиц фотосъемки, мне заламывают руки и защелкивают наручники, ткнув мордой в стол. Какой-то парнишечка в штатском уже кричит:
— Свидетели имеются? На месте?
— Я! Я имеюсь! — вопит уборщица. — Я на месте! С утра жду! Я все видела, я все скажу… Ну это ж надо… А с виду ну прямо святая!
В углу вздымается и почти торжественная финдама:
— Помолчите, Алевтина. Я тоже свидетель. Извините, Лизавета Юрьевна, но я выполню свой долг до конца.
— Ну, какая роскошная партитура! А как исполнено! Ну, просто опера днем… Под названием «Взятка»… — Я еще пытаюсь веселиться. Хотя мне паскудно, как никогда.
Это ж надо!
Опять меня щеколдинцы делают. Примитивно. Грубо. И безошибочно.
Кажинный раз на этом самом месте…
Деньги, конечно, помечены, отсвечивают в ультрафиолете словом «взятка».
Начинается вся эта бодяга с опроса свидетелей. Серафима блаженствует в священном антикоррупционном негодовании.
И тут вламывается расхристанный майор Лыков.
— Суки! — бесстрашно орет он. — Лизавета, я тебя им не отдам… Как законно избранную… И неприкосновенную… Без санкции судьи… На вверенной мне территории… Не имеют, блин, права… Это же подстава! Сейчас у меня тут весь состав будет! Мы из них бифштексов наделаем!
Старшой поворачивает морду в маске:
— Мои предпочитают отбивные… С кровью…
— Лыков!
— Ну?
— Не лезь ты в эту хрень. И тебя сделают. И постарайся, чтобы Гришку в детсаду сегодня не забыли.
Увозят меня на удивление быстро. Засовывают в стоячий «пенал» в фургоне. С окошком величиной с кукиш. Из которого ни хрена не видно.
Через пару часов я слышу скрип ворот и ощущаю забытые ароматы хлорки, параши и мощную вонь пищеблока.
Меня выводят из фургона.
Это внутренний двор, на стенах короба на окнах камер. Но это еще не тюряга, а следственный изолятор.
СИЗО, значит.
На приемке какая-то прапорщица «откатывает» отпечатки моих пальцев.
— Лишняя работа, золотко: есть уже здесь мои пальчики, в архиве. Сунься в комп, поищи, — замечаю я.
— Разговорчики.
— Мне нужен адвокат.
— Будет… В свое время.
— А кормить меня сегодня будут?
— Поздно… Уже отобедамши.
— Что ж мне, до ночи терпеть?
— До ночи ты еще не то потерпишь, — ухмыляется она.
Я настораживаюсь.
Если это то, что я уже проходила, то меня ждет общая камера и так называемая «прописка».
И тут срабатывает только одно — всегда бить первой.
Я не могу себе даже позволить думать, что там в Сомове сейчас, без меня.
Впрочем, я почему-то думаю, что из-за меня никто из сомовцев заводиться и не подумает. Что я для них-то успела сделать? А фактически ничего…
Почешут языки и завтра забудут.
А там, оказывается, полный шухер…
Пошла волна.
Докатывается через час и до Плетенихи.
У колодца Гаша в резиновых сапогах, валенках, кожухе, замотанная платком, выкрутив ворот, доливает из колодезного ведра воду в свои ведра, поднимает на коромысле ведра на плечо и собирается отходить, когда к ней, задыхаясь, подбегает местная молодуха.
— Ой, тетя Агриппина, постой. Тут почтарка Нюська с городу приехала… Что сказала-то, что сказала…
— Да уж дельного никогда не скажет.
— Так посадили в тюрьму твою Лизавету… Или еще посадят? Нет… уже… посадили!
— Опять?! — помертвев, оседает на землю Агриппина Ивановна.
А в ментовке у Лыкова полно местного народу, кое-кто, протиснувшись, уселся на стульях и под стеной. Впереди всех парикмахерша Эльвира.
Все сумрачно следят за тем, как Лыков выгребает из своего стола личное имущество, включая поплавки, лески, летнюю фуражку в белом чехле, складывает все в свой чемоданчик, повертев озадаченно пустую бутылку, отправляет ее в мусорную корзину.
— Ну чего вы набежали? Что приперлись-то? Что вам от меня надо?
— Не вопи. Скажи, что делать-то? Ты у нас ментовский главный. Нет, ну среди бела дня… При всем народе… Раз — и нету человека! Никто и охнуть не успел.
— Мы тоже видели… С девчонками… — встревает Танька-Рыжая. — Прямо под мышки ее… Из мэрии… В кандалах…
— Какие там кандалы? Обыкновенные наручники.
— Говорят, она там жутко сражалась, бедная… Графином по башке долбанула губернаторскому холую, который при ней матом выразился.
— А вы, значит, стояли и смотрели? Рты раззявили…
— Сереженька, — скорбно всхлипывает Эльвира. — Так никто и сообразить ничего не успел. Ах, печали-то… У нее ж еще и волосики не отросли… Ну, Лыков, миленький, куда бежать? К кому? Что делать-то?
— Вызывай, Эльвира Семеновна, из Питера «Аврору». Вон, под ихний мосток в губернии. Вот пусть она и долбанет… Из исторического орудия… По ком надо! А меня уже тут нету, поняла?
— Как это нету, майор, когда ты вот он?
— Это тебе кажется. Это не я. Это мираж видимости. А майор милиции Лыков Сергей Петрович только что уволен из рядов… И приказ только что по громкой связи из области по всем райотделам зачитан! За преступное несоблюдение дисциплины, сопротивление приказу, за дискредитацию органов и еще чего-то.
— Слушай, ну ты хоть при нас бывшим начальникам своим позвони… Что они там с нею делают? А то ведь мы и впрямь туда пойдем…
— А ну марш отсюда все! Я сейчас сейф вскрывать буду! С секретными документами… Без посторонних! Ну, подождите вы там где-нибудь… Подождите…
Все покидают кабинет.
Лыков запирает дверь на ключ, открывает сейф, вынимает бутылку водки, стакан, огурчик, наливает стакан.
— Эх, житухес! А все одно… Чего-то ведь хорошее начиналось… По крайней мере, хоть ждать стали… Хорошего… Ну, светлая память вашей служебной автобиографии, Сергей Петрович.
Лыков только-только прикладывается к стакану, когда от мощного удара ногой снаружи с треском распахивается дверь. Врывается злобная до раскаленности Гаша.
— Мент поганый! Куда Лизку увезли? За что?!
— Ну вот… Еще одна… Проснулась…
Растерянный Ленчик влетает из коридора, бросает на стол листок.
— Товарищ майор, Сергей Петрович! Примите мой рапорт. Я немедленно подаю в отставку! В знак протеста.
— Ну ты, мудила-мученик! — не выдерживает Лыков. — Я тебе покажу — отставку! Не имеешь права. Кому-то дело делать надо! Все одно надо, Леонид!
Шапито…
А я уже «прописалась».

Сижу на нарах, как король на именинах. В моем случае — как королева. И конечно, не на нарах. Тут такие стульчики железные стоят, к бетонному полу привинченные. Ну и коечки в два этажа. Я расчесываю щеткой мой ежик на голове. В процессе «прописки» мне засадили под левый глаз, который имеет намерение явно заплыть, но, в общем, я довольна. Из узниц кроме меня тут еще трое.
Двух девиц довольно шлюшного вида я уже поставила мордами к стене, там они и отдыхают молча, распластав лапы по крашеной стенке над головой.
Третья, носорожиха весом с полтонны, фиксатая, с синей от наколок спиной, в изорванном в клочья бельишке цвета лососины, молча и мерно молотит в дверь кулаками.
Отворяется дверь, и входит младшая прапорщица, надзирательница, явно из вольнонаемных. Вся такая новенькая, зелененькая форма, береточка на бровь, бровки щипаные.
— Что тут у вас, девочки?
Носорожиха хрипит прокуренно:
— Слушай, убери ты меня отсюда. Или ее убери, или меня убери. Согласна на одиночку.
— А что такое?
Она с любопытством щупает меня своими глазенышами.
— Ничего особенного, — как можно пренебрежительнее поясняю я. — Просто эта особа захотела снять с меня мои роскошные трусики — они ей понравились — и натянуть на свою задницу, потому как — последний писк. И вообще, махнуться клифтами… А у нее не мой размер… Я ей это постаралась объяснить…
Это прапорщица понимает сразу — одежонку с новичков принято сдирать с ходу. Особенно приличную.
— А эти чего? Мордой в стенку?
— А эта позиция всегда способствует размышлению, анализу и синтезу своих моральных устоев. Очень грубо выражались… Для девушек…
— Мы не девушки!
— Это ваше интимное дело.
Прапорщица зажимает рот ладонью, чтобы не прыснуть. И вдруг говорит мне:
— Слушай, у меня ведь тетка в Сомове.
— Ну да? Где?
— Клеверная, девятнадцать. Знаешь, такой дом зеленый.
— Погоди… А… Мордасова Клава… Каких же она у тебя коз держит! А? Красотищи неимоверной! Гордые! С рогами как у антилоп. Ходят — цок! цок! — как в белых горностаях. Я их на сельхозвыставку… в Москву на кастинг собиралась двинуть.
Носорожиха балдеет и орет:
— Нет, вы поглядите! Они уже про коз толкуют! Я тут второй год под следователем сижу — и на меня только орут. А она дня не провела, а уже устроилась.
Конечно, это моя маленькая победа.
Но скоро выяснится, что она ничего не стоит.
Потому как Захар Ильич Кочет подготовил мое полное уничтожение продуманно и абсолютно точно.
И уже в этот первый день моего ареста его мельницы начинают молоть беспощадно и неостановимо.
Меня еще везли из Сомова, а в приемной губернатора уже толклись не только местные, но и столичные журналюги, зазванные Кочетом на обещанную сенсацию.
И — самое смешное — я и не подозреваю, что он меня пользует как победную фишку уже в своей предвыборной кампании.
Как-то позже Долорес Кирпичникова, она же Долли, мне призналась: «Меня этот исполняющий обязанности губернатора каплун, конечно, не звал… Но ребята из других изданий свистнули — ожидается мощный скандал… И я как-то с ходу сообразила — без тебя тут не обошлось…»
Оно и не обходится.
Аркашка выводит из кабинета парадно-удрученного Большого Захара. Тот озирает журналюг (даже с парой ТВ-камер) с глубокой горечью:
— Эк вас нанесло! И радио, и газеты, и каналы… Нет чтобы набежать, когда в области происходит действительно значительное радостное событие. Давеча птицеферму под Константиновкой пускали. На миллионы яиц. С участием иностранного капитала. И никого! Нездорово все это, нездорово…
— Да, по-моему, вы и так вниманием не обделены, — замечает кто-то из-за камеры.
— А каким? Рухнет мост через Волгу! Пароход сгорит! Или корова Машка отелится теленком о семи рогах — вы тут как тут. Вообще-то я не понимаю, кто раздувает нынешний случай… событие… позор наш… несчастье…
Веселый бородатик удивляется:
— Да вы же и раздуваете, Захар Ильич. Мне в редакцию от вас чуть не ночью звонили.
— От меня? Это какая-то ошибка. Перестарались помощники. Прошу вопросы.
— Как вообще Лизавета Юрьевна Басаргина оказалась на посту мэра этого городка… Сомова?
— Ну, для вас после Москвы и Чикаго — «городок»! Город. Нормальный город. Что от вас-то скрывать? Мы ее с Алешей, то есть Алексеем Палычем Лазаревым, опекали и двигали. Для нас с ним это было — поворотное событие! Мы открывали ворота молодым. И потом, чижики, она же вашего разлива… Чертовски мила, умница, хороша собой! Честна! Была…
Долли ухмыляется:
— Вот так вот — взяли и двинули? С чего? В чем был ваш интерес, господин Кочет?
— Был, был. И у меня, и у Алексея… Алексея Палыча. Мы мечтали о таком человеке… Мы мечтали о том, что именно у нас… В, так сказать, глубинной глубинке области… Начнет свой взлет не просто мэр, а молодая замечательная женщина. И не просто молодая, а самая молодая градоначальница во всей России! Самая!
— Так что же все-таки случилось, Захар Ильич? С самой молодой и самой замечательной?
— Не уберегли, не заметили вовремя, не остановили. Власть и деньги… Деньги и власть… Это сила чудовищной мощи. Она ломает любого. Коррупция, увы, пока неизлечима. Криминал точно выбирает, на кого ставить!
Бородатик не унимается:
— Извините, но, насколько мне известно, пока речь идет об элементарной взятке, факт которой еще нужно доказать.
— Я не могу разглашать информации в интересах беспристрастного следствия, но уже сегодня могу с уверенностью сказать, что это только вершина айсберга.
Долли ему вонзает:
— Когда же Басаргина успела… обзавестись айсбергом и даже взобраться на его вершину? За какие-то считанные месяцы? Фактически недели?
— Талантлива! Чертовски умна! Дерзка и бесстрашна! Уникально подкована! И — волчья хватка! Она же вышла из недр известнейшей корпорации «Т». А что такое эта и подобные ей финансово-коммерческие структуры — вам объяснять не надо.
— А раньше вы этого не видели?
— Я привык видеть в людях только хорошее, — глухо и трагично выдает Кочет. — Я верил. Просто по-человечески, верил, что все свои таланты эта женщина повернет только на пользу городу, людям… Я не Бог, чтобы все предвидеть… Я обыкновенный простой человек… Из категории лохов… Но теперь! Я буду беспощаден! Так и скажите всей России! На земле губернатора Кочета криминал не пройдет! Аркаша, угости там прессу… В нашем буфете… Чем бог послал…
А в кабинете Захара Кочета дожидается та же пиар-команда. «Вице» нервничает:
— Ну как я, Юлик? Как я?
— Уже почти терпимо, Захарий.
— А может, не надо было… именно мне… связывать себя… с этой?
— Надо. Как раз с человечностью у тебя проблемы, а сегодня для всех ты — доверчивый, простоватый, честный… И главное — обманутый… Обиженный… Обиженные всегда — самое то! И потом, мы всю твою пиар-кампанию уже более чем удачно сажаем на уголовщину. Ну кто будет рассматривать твою рожу по ТВ, если ты ударишь в свои лозунговые барабаны? А ты и преступление? Это в яблочко! Всегда!
— А вы что скажете, Виктория Борисовна?
— Вам нужно сменить костюм. И галстук тоже. Что они у вас как из чугуна?
— Пузо ему надо сменить, а не барахло.
— Занимаюсь, Юлик. Клянусь Богом, утречком уже тридцать приседаний. И никаких котлет, только рыбочка. Да, все привезли, что я просил?
Пиарщица ставит коробку на стол, Кочет выволакивает новенький хромовый авиашлемофон, авиаперчатки, напяливает на себя.
— Ну как я? В вертолетном аспекте? «Летающий губернатор»… дорогого стоит? А? Лешке это здорово помогало.
— Господи, оно вам надо? — пожимает плечами Виктория. — Вы что? Действительно учиться собрались? Летать?
— Чтобы это кресло заполучить, милая, я не только полечу, я и зачирикаю, — серьезно признается Кочет.
Входит озадаченный Аркадий.
— Захар Ильич, тут звонят нам все время. В Сомове-то — базар! Они там даже местное радио задействовали уже.
— Как посмели? Кто?!
А «кто» — это бесстрашный Степан Иваныч и моя бывшая радиокрыса. Заперлись в радиостудии. И выдают на весь город:
— Добрый день, город. Вообще-то не очень добрый… Мы повторяем экстренное обращение… Прошу вас, Степан Иваныч…
Товарищи… Земляки… Все мы пережили сегодня утром не просто неожиданные события — потрясение. Сообщаю, никто и никогда без вашей воли не лишит вас нашего мэра. По городу ходят самые нелепые слухи… Повторяю, Лизавета Юрьевна Басаргина затребована в область для дачи некоторых объяснений. Тут некоторые горячие головы уже вывесили на универмаге плакат «Кочета — на помойку!» Куда пойдет наш исполняющий обязанности губернатора после выборов — на помойку или в державное кресло — опять же решать только нам. Ну и всей области…
Гаша стоит в кабинете деда и угрюмо рассматривает радиодинамик. Слушая Иваныча.
— Депутаты городской думы единогласно приняли решение о проведении общегородского собрания избирателей в защиту мэра сегодня, во Дворце культуры, в девятнадцать ноль-ноль. Надеюсь, что к этому времени ситуация прояснится и нормализуется. Повторяю, сегодня в девятнадцать ноль-ноль…
Агриппина Ивановна выдергивает штепсель:
— Мели Емеля… А из Лизки уже бубны выколачивают.
Громко стуча по полу, в кабинет на громадных Кыськиных роликах въезжает разрумянившийся на холоде Гришуня.
— Баба Гаша, а пирожки уже готовы?
— Да будут тебе пироги, милый, будут… И чем тебя только тут кормили?
— По-всякому. Слушай, что скажу: Кыська и все девчонки решили знаешь что? Они все к маме в тюрьму пойдут! А тюрьма — это далеко?
— Вырастешь — узнаешь.
Скандал в Сомове уже наутро заканчивается ничем. Кочет мгновенно вбрасывает в город деньги. Все, что область недодала Сомову. Даже учителям отслюнивают долги за последние полтора года.
Мэрские чины тоже получают свое.
Огнеборцы из пожарной части.
Ментовка.
И хотя до Нового года еще черт знает сколько времени, в обоих детсадах малышне раздают праздничные наборы.
В то утро Кристина впервые не заезжает на скутере, чтобы отвезти Гришку в детсад.
Серафима запретила ей и приближаться к нашему дому. Ночью примчалась из области. Орала как резаная, да так, что они ушли со Степаном Иванычем отсиживаться в кухню. И только слышали, как она, одеваясь на выход, победно орет по телефону, который стоит у них в передней:
— Все, пап, сделала я ее! Ну и что, что звоню в открытую? Чего нам теперь бояться? Да я только что оттуда… Ну, встречалась… Да не выйдет она больше никогда. Ты что, Захара не знаешь? Не выпустит. Смех! Он там такую волну погнал! Все время совещания, заседания… У нас тут, оказывается, жуткое гнездо преступности… Все, значит, виноваты… Судью он вытуривает, прокуроршу опять же на пенсию… Какого-то с Урала пришлют… По ротации… Какой Лыков? Его уже два дня нету. Ага! Так что ты давай… Ждем! Да ты что, глухой? Повторяю…
Когда она, ликующая, уносится в свою фирму, Степан Иваныч ставит свой задрипанный портфель на подзеркальник и уходит в ванную. Возвращается с несессером, одеколоном, зубной щеткой и полотенцем. Все это аккуратно укладывает в портфель. Кристина, стоя в дверях кухни, молча наблюдает за ним.
— Уходишь?
— Да.
— А куда?
— Пока на квартире Зиновия поживу: она же пустая. Да и к работе ближе. Пока Лизаветы нету — на мне опять все.
— Что же теперь будет, пап?
— Что-нибудь да будет.
— А если ничего не будет?
— Так, чтоб не было ничего, не бывает, Кыся. Что-нибудь да будет.
— А можно — я с тобой?
— Зачем?
— Да как же я теперь здесь с нею жить буду? На меня девчонки уже и так как на спидоноску смотрят.
— Ну, станет совсем плохо — приходи.
А я, значит, сижу за решеткой в темнице сырой…
Хотя она уже не сырая.
А такая однопалатная темница.
Одиночка, значит.
Довольно комфортная. Не параша, а нормальный унитаз за занавесочкой. Полочка с книгами. Детективчики, но старые. Еще про участкового Анискина. Откидной столик, зачем-то чистая толстая тетрадь и карандаши. Коечка типа солдатской, но с теплым шерстяным одеялом.
Сюда меня без объяснения причин перевели из общей камеры.
И меня почему-то даже не допрашивают.
Я не знаю, как и от кого Туманский узнал, что меня упаковали. Долли клянется, что, когда она встретилась с ним в Москве, Сим-Сим уже все знал. Подозреваю, что ему сообщила по телефону Агриппина Ивановна. Нашла мою старую корпоративную визитку и достала его. Решила, что, кроме «мухомора», у меня уже никого не осталось.
Хотя Гаша все отрицает.
Впрочем, допускаю, что Кузьма Михайлович Чичерюкин оставил в Сомове своего личного «крота», которому надлежало пасти меня и сообщать ему, если я что-нибудь выкину.
Но когда Туманский встретился с Захаром Кочетом, я знаю точно. В ночь с шестого на седьмой день моей новой отсидки. И встретились они не здесь, а в Москве, потому как Большой Захар был категорически против того, чтобы Семен Семеныч лично появились бы в губернаторских апартаментах.
Я до сих пор точно не знаю, о чем они там толковали.
Но взошел в моей одиночке Захар Ильич как ясно солнышко, лично и неожиданно, на девятый день.
Я как раз сидела над тетрадкой, кое-что просчитывала, и даже планчики рисовала всякие, когда его ко мне впустили. Как всегда, он был похож на дамского парикмахера. Только с личика мощно сбледнул. И был чем-то сильно озабочен. Пришел уже в зимнем пальто, классном таком, с воротником из стриженого волка. И — скажите, пожалуйста! — приволок коробку зефира в шоколаде.
Моя юная прапорщица, явно приставленная ко мне напостоянно, взяла у него пальто и унесла.
Он ей сказал благодушно:
— Изобрази-ка ты нам, хозяюшка, чайку… Иди! Иди! Ну что ж, у тебя тут не Сочи, но терпимо. Сам бы так сидел.
Мне стало нестерпимо весело. Он сам лез в ловушку. И я уже предвкушала, как всажу ему гвоздь в его геморрой. По самую шляпку.
— Ну зачем именно так вам сидеть, Захар Ильич? Не по чину…
— Шучу. Как живешь-можешь, Лизавета?
— Как могу, так и живу. А что это вас принесло? Я следователя жду, а его все нет и нет… В общем-то, я не спешу, и так есть чем заняться… Работаю! Вот над этим проектом.
— Что это за кубики? — рассеянно глянул он на мои чертежики.
— Я, Захар Ильич, долго думала над тем, что может стать градообразующим центром и славой Сомова, источником уверенного и постоянного дохода в казну, в конце концов, комплексом просто уникальных сооружений… Это тюрьма третьего тысячелетия. Эскизно, конечно…
— Чего?!
— Сидение в камере навело меня на мысли о потерянной пользе от такого же сидения капиталоимущих. В общем, среднестатистический российский миллионер за решеткой… Или проволокой…
— Что ты несешь? Какой миллионер?
Нет, никогда не думала, что это будет так приятно — заколачивать в его тупые мозги неординарное:
— Коррупционер, казнокрад, криминальный авторитет… Конечно, и сейчас их с радостью ждут в любой зоне или тюряге, чтоб хоть как-то подкормиться! Но где комфорт, сервис, выход в Интернет? Тем более что этим типам совершенно наплевать на тех, кто рядом, а это просто аморально, нельзя же замыкаться только на своих эгоистических интересах… Есть позабытый всеми обслуживающий персонал, есть остальные узники… И все, как всегда, упирается в наш нищенский бюджет. Я уже тщательно продумала и намерена протолкнуть в Государственную думу проект закона о частных тюрьмах. Поможете?
— О чем?!
— Да вы только представьте себе, Захар Ильич, какой простор для капитального строительства современных мест отсидки… И производств при них… А перспективы? Треть страны уже сидела, треть сидит, но ведь треть еще сядет?
— Ну, это ты губы раскатала, — ухмыляется он.
— Может быть, я и увлекаюсь, но ведь в конце концов речь идет о репутации России! Хочешь сидеть по-человечески, не покидая любимого отечества, — не жмись, построй себе камеру! Или даже тюрьму! Пока на свободе!
— Что ты мне лапшу на уши вешаешь, Басаргина?
Я распахиваю глаза в квадрат, демонстрируя крайнюю степень простодушной проникновенности:
— Но ведь я руководствуюсь заботой прежде всего лично о вас, Захар Ильич. Есть у меня предчувствие, что вам вот-вот понадобится персональная камера… И на очень долгие года. На вашем месте я бы начала строиться еще лет пять-семь назад…
— Пока на моем месте ты, а я не на твоем месте.
— Все проходит… Так чем обязана столь высоким визитом?
— А напиши-ка ты мне, Лизавета Юрьевна, на мое имя заявление.
— Какое еще?
— Обычное. Такому-то от такой-то… Прошу освободить меня от исполнения обязанностей мэра города Сомова, скажем… по состоянию здоровья.
— Я здорова.
— Пока… Завтра тебе здесь могут любой диагноз организовать.
— Так… Ну а если напишу?
— Завтра же будешь на свободе.
— А если не напишу?
— Тогда ты никогда не будешь на свободе.
Я смеюсь уже внаглую:
— Линяй, папашка.
— Что?!
— Я говорю — отвали.
Он разглядывает меня как-то странно, даже без особой обиды.
— Не пойму… Гадости мне в глаза говоришь… И даже глазом не моргнешь. Да еще улыбаешься… приятственно. Ну прямо Мальвина такая… Цветочек полевой…
— Какая есть.
— Просто интересно, что там у тебя в башку за такой компьютер засажен? Что ты там еще придумаешь?
— Господь не выдаст — свинья не съест. Проверено практикой, Захар Ильич.
— Ну было бы в тебе хоть что-то… женское… Другая бы из соплей не вылезала, рыдала бы, а тебе хоть бы хны!
Вот насчет женского — это он меня уел…
Прапорщица вносит чайник и стаканы в подстаканниках. Кочет ее отстраняет, выходя.
— Вы же чаю хотели.
— Спасибо, меня уже… напоили.
А я еще долго ломаю голову, зачем он ко мне приходил. И только через несколько дней мне предстоит понять — это он со мной прощался…

Глава одиннадцатая
ЗИНОВИЙ

В тот вечер на Сомово ложится первый снег…
Город светел и тих, как в детском сне.
Крупные хлопья медлено падают с небес.
Патрульный Ленчик, послав напарника за пивком, стоит на площади у своего ментовского «жигуля» и, сняв шапку и задрав голову, ловит снежинки губами.
Со стороны московской трассы, пофыркивая движком, выкатывается помятый, с битой фарой мотоцикл «судзуки». На нем восседает какой-то тип, в шерстяной маске с прорезями для глаз, собачьей меховушке, напяленной поверх драного свитера, в унтах. На багажнике рюкзак со спальником и притороченные рога северного оленя.
Приезжий сворачивает к мэрии, глушит мотор и сдирает маску с обветренной красной морды, обросшей почти белой бороденкой.
— Ты что, меня уже и узнавать не собираешься, Ленька?..
— Откуда ты взялся, Зюнь? Где тебя черти столько носили? Ты куда ездил?
— Туда и наоборот… И опять же — наоборот и туда же… Помолчи! — Он сильно вдыхает воздух. — Чуешь?
— Что?
— Я только теперь узнал, Ленька: у каждого города в России свой запах. Но наш лучше всех… А как тут мой Григорий Зиновьевич? Где он сейчас?
— Гришка? Сейчас? А при Гаше, конечно… При Агриппине Ивановне…
— Ну, раз при Гаше, значит, все о’кей!
Зюнька отвязывает и снимает с багажника лопатистые рога и направляется в мэрию.
— Зюнь, ты куда?
— К Лизавете заскочу, рожки заброшу… на служебную вешалку.
— Ты что? Ничего не знаешь?
— А что мне знать? Я втихую Сереге Лыкову на ментовку два раза дозванивался, когда было откуда… и на что. Я не во все врубался, но мои вроде поуспокоились. Дед слинял. У Лизаветы процесс пошел. Гришка у нее. А что мне еще надо? Все путем.
— Не торопись… со своими рогами. Нету там Лизаветы.
— Подожду.
— Долго ждать придется, Зюня.
Через несколько минут ошарашенный известиями от Ленчика Зиновий уже на нашем подворье. Совершенно счастливый Гришка сидит на мотоцикле в мощном шлеме Зиновия и восторженно вопит, изображая гонщика. Зиновий, подбрасывая снежок, сидит на ступеньках крыльца.
— Папка приехал! Ура-а-а! А я знал, знал… Он приедет! Папка приехал! Ф-р-р-р…
Гаша выносит на подносике рюмку наливки.
— Прими… С приездом…
Зюнька не глядя пьет, закусывает снежком и сплевывает:
— Вот оно как у вас тут все повернулось.
— Да уж повернулось, Зиновий, повернулось.
— Ну ладно… Спасибо тебе, Агриппина Ивановна, но Григория я у тебя заберу. У меня же своя хата есть. Сегодня же… сейчас…
— Не гони коней-то… Вот как раз сегодня и не надо, Зюня. Ты видишь, какой он? У него вся эта радость слезами кончится, ревом… Я же детей знаю. А я ему потихонечку… валерьяночки… Травок с медом… Он и не заметит, как заснет. Да и тебе, знаешь, хоть помыться надо… Что это ты как хыппи!
— Ну, тогда я к мутер… Мутер все-таки.
— И то дело, Зиновий. И то дело.
Погост уже завален снегом, мотоцикл буксует, и к могиле Маргариты Федоровны Зюнька добирается пешком, загребая снег унтами.
— Ну здравствуй, мам… — говорит он тихо.
Отчищает фотографию на кресте от наледи, стоит долго, свесив нестриженую лохмато-ржаную башку.
Потом он направляется, буровя заносы мотоциклом, к своему дому. У подъезда уже приплясывает Серега Лыков, в рыбацких сапогах и брезентовке, с подмороженной рыбой на кукане, у ног его стоит магазинная упаковка с бутылками.
— А я с катера сваливаюсь! А мне Ленчик говорит — он! — орет Лыков. — А я говорю — не может быть… Ну, блин… Хоть какой — а праздник!
В праздник они врубаются всерьез и надолго.
И пока Лыков готовит рыбу, Зюнька лезет в ванну. Воодушевленный Серега отсылает всполошенных соседок в лавки за хлебом и прочим из съестного. Соленое в банках они притаскивают из дворовых погребов свое.
Через часок расплавившиеся от взаимоприязни мужики покачиваются за столом: отставной мент босой, потому как снял рыбацкие бахилы и водрузил их на комод, чтобы не пачкать полы: Зиновий в банном халате кричащей расцветки, в желтых и алых пальмах и лианах, надетом на голое тело. Они уже входят в стадию полной и вдумчивой растроганности.
— Ты человек, Серега.
— Не будем об этом.
— Будем… Сколько я тебе звонил?
— Не помню.
— Три раза. И ты прикрыл меня своей грудью. И ни разу, никому, ничего… Даже в намеке… Ни друзьям, ни врагам… Потому как я… всех моих жутко боялся. И такого человека, можно сказать — мента от Бога, эти гниды лишили…
— Не будем об этом.
— Будем, потому что они не только у тебя мечту отобрали… Они у меня мечту отобрали… Знаешь, как я надеялся… Пошлют, наконец, в Америку на стажировку не этих петюнчиков-лизунчиков из области, а нормального мента… И въедешь ты во вверенный тебе город Сомово… на потрясном полицейском «харлее», на таком бизоне на триста лошадиных сил… Как тебе?
— Не говори…
— Кольт слева, кольт справа, сапожки со шпорами, шляпа — во! С ведро! И вот тут вот… на груди… она…
— Звезда?
— Точно! Шериф Сергей Петрович Лыков прибыл к месту службы для охраны жизни, чести, достоинства и имущества законопослушных граждан… Ну, за тебя, Лыков?
— Не надо… Больно слишком…
— Понимаю… Прости… Тогда за что?
— Ты знаешь, в чьем халате сидишь? В гороховском. Ирка, видно, забыла, когда сматывалась отсюда.
— Да? Точно… Ее… Жуткий халат… В таком, по-моему, только попугаи ходят… Не ближе чем в Бразилии… — Нюхает рукав. — Точно, она этой дрянью всегда одеколонилась.
— Она совершила высший подвиг, на который только способна русская женщина… Она избавила тебя от себя!
— Ты прав… Тогда за благородный подвиг Ираиды Анатольевны Гороховой?
— Стоя?
— Но она же дама!
— За нее, Зиновий Семеныч… Стоя!
Они торжественно поднимаются, чокаются и пьют.
А в Зюнькином дворе, под сыплющимся снегом, рядом с его мотоциклом сидит на скамейке Серафима, закутанная в свои чернобурки до пят. Странно тихая и задумчивая.
Потому как ничто и никто в Сомове не появляется незамеченным.
Степан Иваныч торопится к подъезду, таща пакет с кефиром и батоном.
Она окликает его негромко:
— Степан.
— Ты что здесь делаешь, Сим?
— Не надо тебе туда… Там Зюнька с Лыковым керосинят…
— Вернулся?
— Ну? Я вот все думаю… И долго ты будешь на Зюнькиной хате постоем стоять?
— Слушай, Сима, какое тебе до этого дело? И оставь ты меня, бога ради, наконец в покое.
— Да мне на тебя плевать, Степа. Мне Кыську жалко. Она там без тебя извелась вся, аж почернела. Может, пожалеем дочку? Ну хотя бы вид ради нее ты сделать можешь? Что у нас с тобой все в порядке…
— А ты сможешь?
— Запросто. Сколько людей так живут — и ничего.
— Нет, Сима, я так не смогу. Да и не хочу больше. И не буду.
— Нудный ты, Степа. Ну сам не живешь, так другим не мешай! Ладно, сегодня не буду… А иди-ка ты, Степан Иваныч, все-таки хоть на сегодня домой. Кыське скажи — пусть стол накрывает. Он и ей не чужой… Братик… Хотя и двоюродный… Да и я ему тоже не пришлая. Пусть Кристина из морозилки все вытряхивает, а я постараюсь его от Лыкова отодрать. Привезу на пир! Никуда он у меня не денется.
— Крутишь ты чего-то? А?
— Это мои дела, Степан, мои.
Степан Иваныч пожимает плечами. Такой свою Симу никогда не видел. Неуверенную. Будто боится чего-то.

А на Зюнькиной хате дружки, разлегшись рядышком на диване, ловят полный кайф.
— А что ты чувствовал, Зиновий, когда смылся? Можешь не темнить. Я знаю. Это ты только из-за Лизаветы…
— Поначалу, конечно, когда из нашего зоопарка дернул, перепугался до смерти, Серега. Что я делаю? Что со мной сделают? А потом радость была… Аж до визга! Хочу — налево, хочу — направо… Бабки добыл…
— Как?
— Мне на двадцать пять лет мутер часы дарила. Между прочим, настоящий «роллекс», номерной. Я их толкнул — и вперед. Лишь бы подальше… Валдай… Урал… Байкал… Кандалакша… Представляешь, даже тюленей видел… Аж на Каспии…
— Ничего себе!
— Вот там я в первый раз засомневался… На фиг мне эти тюлени? Куда несусь? Зачем? К кому? В конце каждой дороги дом должен быть. Свой дом. А в этом доме Гришка.
— За Гришку? Я ведь его тоже с горшка снимал.
— За Григория Зиновьевича? Стоя?
— За такого мужика? Только стоя!
Встают, идут к столу, торжественно чокаются, пьют. После чего и закусывают. Зиновий морщится, трогая шею.
— А тут в конце лета приложился я здорово… Снесло меня в дождь с бетонки… Как намыленная была. С колесами ничего, а у меня — шею свернул, с ребрами что-то, дыхалку забило… Подобрали меня какие-то мужики и засунули в ближнюю санчасть, на железнодорожной сортировке… Вонища, грохот, тоска… Во тут меня и достало, Серега.
— Больно было?
— Да я не об этом… Лежу… Считаю… Дни считаю… Думаю… Сегодня, скажем, пятница? Значит, завтра выходной. Пошла уже с вечера у нас расслабуха, народ по набережной гуляет… А?
— Точно.
— Артур Адамыч свой хор на публику вывел… «Из-за острова на стрежень…»
— Точно.
— Серега Лыков со своими ментами втихую пиво пьет, а может, и не только пиво.
— Вот это уж точно.
— На Волге бакены включились, в порту на кранах огонечки, а из-под моста по черной-черной воде пассажирским рейсом Астрахань — Москва выплывает белый-белый… «Федор Достоевский»… И гудит… У-у-у…
— Нет, это «Гагарин» так гудит, а «Федор» вот так… О-о-о…
— О-о-о… — дует в кулак Зюнька.
— У-у-у… — гудит Лыков.
Они хохочут, как маленькие.
— Ведь лепота… Рай небесный…
— Рай, Зюнь, рай…
— Тогда с чего в нашем раю мы с тобой в такой заднице сидим? Почему позволяем из себя бобиков делать?! А вот из Лизаветы никто не смог бобика сделать! И она не позволяла!
— Мамочки мои! Опять про нее! Не надоело?
Они озираются недоуменно и обнаруживают, что в дверях стоит в шубе нараспашку насмешливая Серафима.
— С приездом, Зиновий Семеныч. Заждалися вас. Можно сказать, вся семейка изрыдалась…
— Во! Уже вынюхала… Что значит — Щеколдина!
— А ты помолчи, Лыков. Сам себя с головы до ног обделал — так теперь на других не вали. Давай, кончай тут булькать с ним, Зиновий, ко мне пошли… Там Кыська вся трепещет… И вообще все свои…
— Ты ему лучше скажи, где дед ваш отсиживается, где вы его прячете, Фрол Максимыча, и как он теперь с Зиновием будет? Амнистирует? Или тоже шилом под ухо?
— Серега… Лыков… — бормочет виновато Зиновий. — Ну не чужая же мне Серафима… Кристина опять же… Куда денешься? Может, мы того? Без тебя потолкуем?
— Ну и мудак…
Лыков, сплюнув, снимает с комода свои сапоги и босиком ушлепывает прочь.
Только дверь грохает как из гаубицы.
— Замиряться тебе пора с дедушкой, племянничек, — серьезно говорит Серафима. — Я понимаю, нагадил ты на нас выше крыши… Только куда нам друг от дружки деваться? Некуда.
— А где он? Ты что? Знаешь?
— Знаю или не знаю… Только будет он скоро в Сомове. Так уж вышло… что город без него не город, что он без города — не человек… Так что ты поласковее с дедом, Зиновий… ну, старенький… Все тут не по его теперь… Злится… Но ему-то доживать, а нам с тобой жить. Одни мы с тобой… Ну почти одни. Тем более я сама мать. У меня о Кыське голова болит.
— У меня она с детства болит. Ну почему у нас, Щеколдиных, все не так, как у людей должно быть? С деда, что ли, пошло? Или до него еще кто-то был, кто нас этой пакостью зарядил?
— Какой?
— Ну, смотри… Семья… Фамилия одна… А каждый сам за себя. Дед что мутер, что тебя учиться чуть ли не кнутом заставлял. О вас заботился? Ничего подобного. Ему подсобные юристка да финансистка нужны были. Вы его любили? Да ни фига! Ненавидели!
— Откуда ты знаешь?
— Ха! Да вы его при мне, еще пацане, так раскладывали… Думали, я еще ничего не понимаю, да? Наклюкаетесь — и пошло… А друг дружку вы любили? Черта с два…
— Может, хватит тебе в наших щеколдинских болячках ковыряться?
— Не-е-ет… А ты только подумай, я еще в третьем классе в церковь пошел. Ни одной молитвы не знал, а пошел. Свечку купил… на коленки встал… Молился! Бога просил! Потому что просить больше было некого.
— О чем, Зюнь?
— Чтобы у меня другая мать была… Другая…
— Она же тебя любила, Зиновий.
— Когда любят — тогда… есть! И когда тебе хорошо, и когда тебе плохо — но есть. А она была — а ее и не было. Купи, детка, мороженое, купи, детка, мотоцикл… Она же мне друзей покупала… Отборных! Да если хочешь знать, она мне, сопляку, меня не спросясь… первую бабу купила! Которая меня на ее же диване и трахнула.
Серафима обнимает его.
— Зюнь… Зюнь…
— Извини… Прорвало… Ты второй человек, которому я про мутер правду говорю.
— А первый кто?
— Лизавета.
Серафима, подумав, наливает ему рюмку.
— Глотни-ка… Пошла?
— Угу… Сим…
— Ты прости меня, Зюнь. Тебе и впрямь лучше никуда не трогаться… Устал ты слишком. Давай-ка я тебя уложу… Баиньки… А утречком мы с Кыськой тебя и разбудим… Хорошо?
— Хорошо…
Она уходит только после того, как укутывает Зюньку теплым пледом.
— Не загнись только… Сундучок ты наш… Денежный… — усмехнувшись криво, бросает она спящему напоследок.
…Просыпается закутанный в какие-то кожухи Зюнька от дикой трясучки и грохота подвесного мотора. Он лежит на дне «казанки», которая, задрав острый нос, летит по протоке между островами. От холодной воды поднимается пар. Желтые камыши гнутся от нестаявшего снега.
На моторе на корме горбится в брезентухе с капюшоном злой как черт Лыков.
— Эй! Ты куда меня прешь, Серега? — садясь, кричит Зиновий.
— Я тебе еще живым видеть хочу! — орет Лыков сквозь грохот мотора.
— Ты что, опупел?!
— Да ни хера ты про них не знаешь! Дурак! Не знаешь ты про них… Ни хера!
А уже вечером, вернувшись с браконьерского зимовья близ охотохозяйства, Лыков торчит в темени близ Гогиного ресторана «Риони».
Он хорошо видит, как к ресторану неспешно приближается лично Фрол Максимыч, в модном кашемировом пальто до пят, в лайковых перчатках, в элегантном белошелковом шарфе и твердой шляпе. Мерно постукивает по плиткам роскошной тростью из палисандрового дерева с крученой рукоятью.
За ним следом, сдерживая смех, шагает Серафима в песцовой шубе. Она тащит все тот же затертый дряхлый чемоданчик. Перед тем как войти в ресторан, они приостанавливаются, и Серафима заботливо, сняв с него котелок, поправляет седые прядки расчесочкой.
— Новости есть, Сима?
— Пап… Ну все пацаны говорят… Зюнька по своим бабам пошел… Оголодал… Дорвался…
Они входят в ресторан.
Лыков забирается в кусты, где стоит патрульный «жигуль», забирается в машину.
— Слышно чего, Ленчик?
— Я жучок куда надо воткнул… Как в аптеке… Вот только вольет мне новое начальство, коли узнает, что я на вас пашу… — Он протягивает Лыкову наушник.
— Слушай, там же молчат.
— А у них все время так: слово скажут, а потом молчок.
За голым небанкетным столом расположилась все та же сомовская бизнес-компания. Один угрюмый Гоги протирает поодаль за стойкой бокалы.
В торце стола стоит Максимыч, рядом с которым покуривает с трудом сдерживающая торжество Серафима.
— Что-то не слышу приветственных кликов, дорогие, восторгов радости.
— Не тяни, Фрол… И так тошно… — морщится Шкаликова.
— Сима, прошу!
— Пожалуйста, папа.
Старик выставляет на стол и открывает порожний чемоданчик.
— Хочу напомнить вам, други мои дорогие, что вы все не платили мне согласно нашей сердечной и давней договоренности… Задолжали… Словом, не внесли за три последних месяца. Кому сколько назначено, сколько положено отстегивать — вы сами знаете. Вообще-то дело даже не в деньгах — дело в порядке. И давайте без базара… И поскорей… Мне дальше вниз по Волге надо… Не вы одни у меня на свете…
— Господи! Да что же это творится-то? Только-только после Ритки очухались… Без него вздохнули… И на тебе!
— Это тебе показалось, что без меня, Прасковья Никитична. Без меня ничего тут не бывает и не будет… Никогда… А то, что вы перед этой писюшкой прогнулись, — это ваше личное дело. Я сильно смеялся.
Нефтелысик дергает щекой:
— Смешно тебе, значит? А между прочим, она лично под себя ни копейки не подгребла. Мы же видим.
— Слушай! Со мной люди здороваться стали! Правда! Раньше мимо смотрели, а теперь даже дети кричат: «Здравствуй, Гоги!»
— Я тебе и «Прощай, Гоги!» сказать могу… И завтра твоя забегаловка будет называться не «У Гоги», а «У Ахмета», а может быть, даже «У Джона»… Хочешь?
— Не хочу!
— Что ж делать-то? Мужики? Ну мужики вы или не мужики? Этому когда-нибудь конец будет?
— Не будет, мадам Шкаликова, не будет.
— Слушай, Максимыч, такие башли… Их же собрать надо.
— Не пудри мне мозги, Гоги. Они все хорошо поняли, зачем и куда их приглашают мои мальчики.
Шкаликова поднимается, вынимает из сумочки толстенную пачку купюр. Швыряет в чемоданчик.
— Пусть подавится! Все никак не нажрется… Крокодил!
Серафима делает пометку в блокнотике.
— Следующий.
А Серега Лыков уже выбирается из «жигуля». Ленчик удивляется:
— Сергей Петрович, у них же только началось…
— Как началось, так и кончится… Все как всегда…
Через пару часов Лыков уже в Москве, в Марьиной Роще, у Дениса Касаткина.
Пловец густо небрит, в старой обвисшей тельняшке, в комнате стоит стойкий запах перегара и курева. Штора на окне оборвалась, но ее никто и не думает подвесить.
Стол заставлен немытой посудой с остатками закусок. Вся стена сплошь заклеена детскими рисунками.
— Я не понимаю, чего ты от меня добиваешься, милиции майор, — зло смотрит на Лыкова Касаткин.
— Уже не майор. Тем более милиции, — замечает хладнокровно Лыков. — С чего я и тут…
— Какое совпадение! Меня тоже выкинули в резерв… Турнули, если честно… Я, видишь ли, не имел права… С использованием огнестрельного… И вообще нарушил все, что только можно и чего нельзя… Включая ношение формы…
— Может, и не имел. Только как его было не использовать? Я тебя понимаю.
— Оставь ты меня в покое. У вас же там… прокуроры есть… суды… для штатских… Вот они пусть и судят.
— Те суды его не возьмут. Выкрутится. А суд будет. Только наш суд, специальный… Я там и местечко хорошее присмотрел… Подальше от города… Там на берегу пароходик такой брошенный… Называется «Клара Цеткин». Была еще «Роза Люксембург», но та уже утонула.
— Ты что, не видишь? Дундук! Я же весь в поминках… Никак не отойду…
— Я не против… Поминай… Только там у нас, кажется, еще не одни поминки на подходе, включая Лизавету.
— А вот это вообще… ни к чему… Ни к чему все это… Все! Проваливай!
Лыков поднимается, взяв со стула, надевает свой служебный плащ без погон, штатскую кепку.
— Ладно, обойдемся, — кашляет в кулак Серега. — Видать, и за Людмилу твою, супругу безвременно утопленную, и дочку Машеньку не тебе этой твари счет предъявлять, а нам. Ничего, предъявим… Прости уж… За беспокойство…
Серега идет из гостиной, цепляясь ногами за пустые бутылки, которые катаются по паркету.
— Не уходи, майор… постой… — вдруг хрипло говорит Касаткин. — Только… не уходи…

Глава двенадцатая
СВОБОДА, БЛИН! СВОБОДА!

Свобода ко мне приходит нежданно-негаданно.
Как говорится, от фонаря…
Так что я еще долго не понимаю, что это она и есть — свобода. На рассвете в камере меня будит все та же юная прапорщица.
— Басаргина, на выход.
— Куда еще?
— С вещами.
— Что они еще придумали?! Никуда я отсюда не уйду!
Надзирательница смотрит мимо меня абсолютно пустыми глазами.
— Давай-давай…
Потом отбирает у меня узелок и пристегивает к себе наручниками.
— С левой ноги… Арш!
Мы с нею долго маршируем какими-то коридорами, потом оказываемся во дворе. Перед тем же фургончиком, на котором меня притаранили из Сомова. Запихивают в тот же стоячий «пенал».
И мы выезжаем.
В полуокошко ни фига не видно, кроме одного — кузов фургончика абсолютно пуст.
Мы едем долго.
Часа три, не меньше. Я только отмечаю по звуку мотора и потряхиванию — это, кажется, асфальт. А вот это трясет как на проселке.
Губы пересохли, и хочется пить.
Мне как-то уже все одно, куда меня везут. Лишь бы скорей кончилась эта мука. Ноги онемели как деревяшки, и хочется в сортир.
Наконец мы проезжаем еще какие-то ворота. И останавливаемся. Я прислушиваюсь. Где-то неподалеку ржет лошадь. Морозно пахнет свежей хвоей.
Прапорщица открывает задние дверцы фургона, отмыкает мой «пенал» и озабоченно спрашивает:
— Не описалась?
— Покуда нет, — шиплю я.
Она снимает с меня наручники и подталкивает к распахнутым дверкам.
— Ножками… Ножками давай…
Я выбираюсь из фургончика и, поскользнувшись, падаю на колени в утоптанный чистый снег. Так, с колен, и озираюсь. И если честно, поначалу даже не узнаю, где я. Отвыкла. Какая-то широкая лестница с чугунными фонарями под «старину», люксовые тонированные окна на фасаде белого трехэтажного здания.
Распахиваются громадные парадные двери, и из них, скользя ногами по лестнице, ко мне бежит Элга. Элга Карловна Станке. И несет на руках широко распахнутую длинную шубу из нежно-коричневой каракульчи. Это, наверное, для того, чтобы я не простудилась.
И только тут до меня доходит — я в загородной резиденции Туманских.
И просто отключаюсь, мягко выражаясь, теряю сознание…
Когда прихожу в себя, оказывается, все еще сижу на снегу, только уже укутанная в теплую шубу, а рядом из своего «мерса» выбирается Туманский.
Как будто за этот прошедший год ничего не изменилось.
Потом-то до меня дойдет, как сильно изменился он.
Да и я тоже.
Мы.
Но в первые минуты я понимаю только то, что мне неудобно сидеть в снегу, и я поднимаюсь.
— Ну здравствуй, Лизавета, — невозмутимо-глуховато говорит он.
— Здравствуй, Сим-Сим.
— Там Цой что-то с утра в кухне с обедом колдует… Ты как?
— Можно.
— Ты не против, если только ты да я?
Чего это он со мной чудит? Жрать-то все одно хочется…
— Не против.
Элга меня втаскивает в дом, и первым делом я ныряю в сортир. Потом она меня тащит дальше. Я замедляю шаги и начинаю потихонечку очухиваться:
— Ну ты как, Карловна?
— Вы будете очень смеяться, Лиз, но я теперь мадам Чичерюкина. Чичерюкина! А?
— И вы позволили Кузьме заклеймить вас своей фамилией?
— Он так захотел… Оказывается, это так приятно — делать то, что хочет он! И если он выразит желание, чтобы я носила, как папуаска, вот такое кольцо в носу, я его буду носить… И если он захочет, чтобы я имела прическу расцветки российского флага, я это сделаю, не имея никаких сомнений!
Она толкает ногой двери, и мы входим. Да это же наша спальня!
Посередине все та же низкая кровать на львиных лапах, величиной с футбольное поле, в простенке все то же громадное дворцовое зеркало из опочивальни Анны Иоанновны. И шторы на окнах все те же, мои любимые, коричневато-абрикосового цвета. Элга отдергивает их и сдвигает панель громадного стенного шкафа, открывая ошеломляющую коллекцию модных нарядов из разряда «ой-ой-ой!» или «дамское счастье»…
— Два дня назад мой Михайлович мне сказал — вы будете здесь сегодня, Лиз! И еще до обеда! А он как бог, он сказал — и вы здесь! Я имела ужас — здесь ничего не осталось из вашей одежды. Я помню все ваши размеры, Лиз. Туманский пожал плечами и сказал, что я могу иметь полную безразмерную свободу действий. И я взяла Москву! Да вы только взгляните на это… это… это…
Элга выбрасывает наряды вместе с вешалками на постель.
— А это? Я просто заплакала от восхищения и повелела снять это с выставки на Кузнецком! В чем дело, Лиз? Что-то не так?
— Все как когда-то… Все как когда-то… И я страшно покупалась на такие тряпки… Нет… Нет… Больше — никогда… Я отсюда и нитки не приму…
— Черт бы вас подрал, Лиз! Не принимайте! Но имейте совесть хотя бы оценить мои усилия! Хотя бы примерить вы это можете?!
Гордость моя трещит и лопается, как воздушный шарик. Я мямлю:
— Ну если только примерить… то почему бы и нет…
И ловлю себя на том, что уже бегу к зеркалу, скидывая свои лохмотья, а Элга настигает меня с первым платьем в руках.
— Нет! Нет! Сначала вон то, — отступаю я к шкафу.
— Желтенькое?
— Нет… Нет… Цвета мердуа… — И только тут я опамятываюсь. — Господи… Я совсем обезумела! Мне же Гришке звонить надо! Как там Гришка?

Я поначалу не замечаю, что в дверях стоит, а затем входит и садится у порога моя давешняя прапорщица-надзирательница. Я тянусь к телефону и набираю номер дедова кабинета.
— Что за черт? Молчит…
— Все телефоны в доме отключены, Лизавета Юрьевна. И мобильники отобраны.
— А что ты здесь делаешь, Мордасова? Я тебе, конечно, очень благодарна, но твои заботы закончились.
— Только начались. Вы уж извините, но ваш Туманский взял меня на работу… По тому же профилю. Такие суммы… Он страшно боится, что вы навредите сами себе. Так что я при вас… Уж извините…
— Карловна, ты знала про это?
— Первый раз слышу, Лиз.
Только тут впервые до меня начинает кое-что доходить.
— Ничего себе… И это называется — свобода?
— Мое дело маленькое, Лизавета Юрьевна. Служба, она везде служба.
— Ладно… Делай меня красивой, Карловна… Чтобы — на убой!
Вскоре за огромным обеденным столом мы сидим вдвоем — Туманский и я. Каждый сидит в своем торце стола, и столешница далеко отделяет нас друг от друга. Мы просопели уже половину трапезы, не поднимая глаз. Молчаливое напряжение достигает крайности. Первый не выдерживает все-таки Сим-Сим.
— Поговорим?
— Поговорим. Ну, прежде всего спасибо тебе за то, что ты спас меня от камеры.
— Мне чужого не надо. Это не я. Это все Кузьма организовал, чтоб, как говорится, никто не догадался… За мной был только залог, оформление… Я почти все время был в Москве и даже толком не знал, как и когда тебя выпустят.
— Не скромничай… Кузьма — это уже почти что ты… А ты — это уже почти что Кузьма… Но в общем, от тебя я такого не ждала… Чтобы ты? Вот так?
— Это не я. Это всего лишь деньги.
— Понятно… Все можно продать и опять же купить. Ну и много с тебя взял Большой Захар? Не обижайся… Мне интересно, сколько я стою…
— Догадалась, что это он? За всем?
— Мне догадываться не надо… Я это знаю… Ты с ним сам встречался?
— Конечно.
— Ну и что дальше?
— А ты не понимаешь?
— Нет.
— Здесь, на этой территории, я могу обеспечить тебе безопасность и неприкосновенность. Пока еще могу. Сюда никто не сунется. Ну а сунутся — найдем возможность тебя укрыть. Но это не может продолжаться бесконечно… Я до сих пор не понимаю, почему именно на тебя они спустили всех собак и что ты там натворила в действительности в своем Сомове… Да, в общем, это уже не имеет никакого значения…
— Для кого?
— Для тебя. Потому что ты отпущена только с одним условием — тебя не должно быть на территории России… Потому что я четко знаю: один твой шаг за пределы этой территории — и тебя мгновенно упакуют… И тогда тебе уже никто не поможет… Даже я!
— Ты что, им всем веришь?
— Я не все знаю, Лизавета, но того, что я знаю… На тебя навесили взятку в особо крупных размерах, использование служебного положения в личных целях… В общем, вымогательство… Ты там что-то вытряхивала из местных дельцов.
— И до них добрались? Но это неправда. Я просто взяла в долг… В интересах города… Выпросила, и они дали… Сами дали… И я заткнула долги по зарплате… Учителям… Лохматику с его медсестрами… Если по правде…
— Твоя правда никого не интересует. Надеюсь, ты не думаешь возвращаться? Если добавят твой невозврат под следствие… фактически побег… А что они еще там накрутят? В общем, почти все уже готово.
— Что готово?
— Ну если без конспиративных деталей, то через пару недель мы тебя отправляем в Европу.
— Мы?
— Ну хорошо… я! Я!
— Спасаешь?
— Плачу долги.
— И куда же ты меня? Той же тропой, по которой ты сматывался? Неужто прямо к ней? К Маргуше? К Монастырской…
— Язвишь?
— А ты чего хотел?
— Не надо. Я и так… уязвленный… Колечко это каменное, кое на пальчике изволите носить… Нефрит?
— Он самый.
— Из Китая, значит.
— Оттуда, родимец, оттуда.
— Губернатор преподнес?
— Именно.
— Ну так о чем речь, Лиза? Я сделал больно тебе, ты мне — теперь мы с тобой квиты… Немного вина?
— А что там у тебя?
— Твое любимое… «Шато-Икем».
— Только чуть-чуть: я еще не совсем адаптировалась.
Туманский идет ко мне вдоль длинного стола и, склонившись, наливает в бокал вино. Я отпиваю глоточек и смакую его, прикрыв глаза.
— Когда-то ты говорила… Оно пахнет луной и счастьем…
Склонившись, он осторожно касается губами моего неотросшего ежика. Я резко поднимаюсь, опрокинув вино на скатерть. И быстро отхожу от Туманского на безопасную дистанцию.
— Мне нужно известить Гришку… Гашу… Всех…
— Они уже проинформированы. Это лишнее… По крайней мере пока…
— Вот как? Я… Я, пожалуй, пройдусь, Туманский… Все-таки, как говорится, здесь столько прожито и столько пережито.
— Это твой дом, Лиза… Всегда твой.
— Ты забыл… Ты все забыл… У меня есть дом, Туманский. Свой дом.
— У тебя был дом, Лиза.
Я ухожу и направляюсь прямо в кухню к Цою. Кузьма всегда обедает там. Он и сейчас там. Грызет свои свиные хрящики и складывает их горкой у своего обожаемого гороха с капустой.
— Ну, Михалыч, колись… Как ты там обаял юристов, переговоры вел и сколько за меня Сим-Сим выложил в залог?
— Ты что, обалдела? Да они меня и близко к себе не подпускали… Этот хмырь политпросветовский и твой… Сами торговались…
И только тут до меня совершенно ясно доходит. Весь этот треп Туманского ничего не стоит. Он просто купил меня у Большого Захара. Спас. Как телку, предназначенную для бойни.
А все остальное — липа!
…Гоги мрачен как никогда. Третий день Фрол Максимыч в городе, и третий день у него в «Риони» ни одного посетителя. Кроме старца и Серафимы. Ресторан обходят как зачумленный. Все просто боятся встречаться с дедом.
А эти оба, папаша с дочечкой, жрут, пьют и не платят.
Да бог с ними, с платежкой, не ходили бы только.
А те толкуют шепотком.
— Ну так где ж прынц наш задрипанный? Мотоциклет на месте, выпивки полон холодильник, а его нету и нету, Сим. Плохо ты с ним насчет моего всепрощения толковала, Сима. Может, опять с перепугу в бега кинулся?
— Да брось ты… Говорят, его в «Утесе» с какой-то шлюшкой видели… Вусмерть… А ты считаешь, мы что? Не сумеем прижать засранца? Свое же берем? И потом — чего? У него совести нету? Ну хотя бы поделиться по-честному… Треть ему, черт с ним… Это же Риткина доля… По трети нам… Ну, родные же…
— Не дури себе голову, Сима. Деньги — хуже наркоты. При них родных не бывает. Нам с тобой это распрекрасно Ритка доказала.
— А если он понимает все-таки, что я его на фарш пущу только из-за одной истории с Лизаветкой?
— А ты и не пускай.
— Да уж придется перед этой соплей поелозить.
— С Зиновием Семенычем теперь не так все просто, как тебе кажется. Это же не просто наклофелинить сопляка, наркотой подкачать или в каком-нибудь подвале вверх ногами подвесить, чтобы он бумажки подписал.
— Почему нет?
— А потому, Сима, что в этих банках гамадриловых вовсе не гамадрилы сидят… Они с этих нынешних Зюнькиных сумм кормятся… Там же этих юристов, референтов, консультантов, страховщиков как маку.
— Их везде как маку.
— Они каждую запятую проверять станут и потребуют — я уже узнавал — личного прибытия владетеля для идентификации личности и подтверждения его правомочности. И не дай господь им чего-то этакое заподозрить… А когда Зюнька лично понюхает, чем их сейфы пахнут… Я даже не знаю, что он выкинуть может…
— А что именно?
— Да купит себе Кантемировскую дивизию для личной охраны. Наймет таких законников, что они докажут что угодно, только не то, что нам надо. Так что давай покуда считать, что мы начинаем с нулей, хотя есть у меня подозрение, что у тебя где-то и своя заначка есть… И не маленькая…
— Пап, ну ты чего?
— Того…
Из ресторана они выползают медленно, явно перекушали. Фрол Максимыч неспешно выкидывает перед собой трость и через шаг останавливается — отдыхает. Серафима молча идет сзади. Они входят в круг света под уличным фонарем. И тут после какого-то странного щелчка лопается плафон на фонаре и на них сыплются осколки стекла.
Все погружается в жуткую темень. Серафима, присев с перепугу, закрывает голову чемоданчиком.
— Мать их… В этом городе когда-нибудь фонари поменяют? Папа, тебя не задело? Пап?
Серафима включает зажигалку и светит ею, озираясь, вглядывается в совершенно пустой тротуар, на котором только что стоял Максимыч.
— Пап, ты где? Не надо так со мной шутить… Это просто глупо…
Она наклоняется. На тротуаре лежат раздавленные очки Максимыча.
Серафима поднимает очки, недоуменно разглядывает и только тут в ужасе бросается бежать. Что есть духу — прочь. Прижав чемоданчик к груди…
В кухне ужинает, одновременно читая учебник, Кыся. С площадки врывается распатланная Серафима, бросив чемоданчик на пол, хватается за телефон на подзеркальнике. Лихорадочно набирает номер.
— Так… Так… Захар? Да знаю, что поздно. Отец пропал. Ну как пропал? На улице, возле кабака этого, «У Гоги». Только что. Вышли вместе. Этот козел рядом со мной полз… И тут — фонарь вдребезги, стекло сыплется… Я тык-мык… Темно, а его уже нету… — Захлопывает дверь в кухню от удивленной Кыси. — Ну не знаю, куда его дели, не знаю! Да нет, не деньги. Да только очки битые валялись… Ты что, с ума сошел? Какие наши на него руку поднимут? Нет, не подрезали… Да, это было бы легче… Мешок на голову? Похоже, что так… Не знаю… Да кто угодно мог быть! Вот и я думаю: если он колоться начнет, представляешь, что будет?!

На берегу Волги стоит громоздкая ржавая громадина, бывшая некогда теплоходом «Клара Цеткин». Падает снег, густо засыпая палубу. Люк в машинное отделение задраен наглухо. Но если прислушаться, слышен чей-то сдавленный голос:
— Мужики! Расклейте меня… Я же ничего не вижу… И наручники эти зачем? Я не знаю, кто вы, но всегда можно договориться… Вы меня слышите? Вы здесь?! Любые деньги! Любые!!
А они молча и неспешно ужинают за столом. Касаткин, Лыков, Зиновий и Степан Иваныч. Посередине стола торчит мощное шило.
— Где он это носил? — интересуется Степан Иваныч.
Касаткин выдергивает шило и швыряет в стенку. Оно вибрирует и звенит.
— За шкиркой. Там у него такой карманчик был.
— Похоже, что он и Чуньку вот так, — замечает Лыков.
— Да, еще больше похоже, что меня то же самое ждало… в не очень отдаленном будущем, — замечает Зиновий. — Уволокли бы куда подальше… И лежал бы я где-нибудь в пруду в бетонных тапочках… Не иначе… А я-то дурак дураком… Думал, мне все простилось. Как он орал, а? Когда мой голос узнал?
— Такие не прощают… Ничего…
— А что, если дед от нас смоется? Тут атомной бомбы не надо будет — всех сметет. Да и без него сметут, если пронюхают.
— Ну и что дальше? — смотрит на Касаткина Серега. — С фонарем это ты грамотно провернул… Что значит — профессия… Твое слово, каплей…
— Почему только мое? Наше… Нальем?
— Можно.
Они выпивают по рюмке.
— Мужики, а ведь у нас банда, — вдруг делает открытие Зюнька.
— Организация! — строго поправляет его Степан Иваныч.
До утра еще черт знает сколько времени, а Захар Кочет уже в фирме у Серафимы. Ходит раздраженно туда-сюда.
— Где же он? Черт бы тебя!
— А я откуда знаю? И вообще я ни хрена не понимаю! Ты чего приперся? Почему как губернатор не телишься? У тебя же менты, прокуратура, сыскари, фээсбэ! Черт! Дьявол! Человек пропал!
— А ты еще считаешь его человеком?
— Захар! Не заводи меня… Ты меня знаешь…
— Успокойся. Ну не могу я ничего включать. Кто он? И кто я? Чего это безупречный кандидат в губернаторы так возбудился? Из-за какого-то полусгнившего старикашки… Ну а архивы копнут… А ведь копнут… А оттуда такое полезет…
— Ты же их чистил. Ты же обещал мне, когда в первый раз ко мне под юбку полез!
— Всего не вычистишь. Слушай, а если просто деньги? Ну, уперли его какие-нибудь горные орлы? Они всегда знают, кого трясти… Близких родственников… Он отец, ты дочь…
— Тогда чего они молчат? Молчат чего?
— На нервах играют… На перепуг берут… Страху нагоняют… Чем больше страху — тем больше цифра.
— А если нет, Захар? Если нет? Он же не просто так, он в авторитете. Свои на своих не прут.
— Тогда кто же его?! Кто?
— А я откуда знаю? Он же в Москве с лета торчал… С кем спутался? На кого наехал? У него же никакой меры нету! Уголовное рыло!
— А если он уже заговорил?
А он и заговорил.
Сидит на топчане в бывшем машинном отделении, одной рукой ест кашу из миски, которую держит перед ним Степан Иваныч. Вторая прикована наручниками к трубе. У противоположной стены стоит голый стол, за которым сидят Касаткин, Зиновий, Лыков.
— А каша у тебя говно, Степан.
— Какая есть. В гальюн сводить?
— Позже…
…Степан занимает свое место за столом.
Старец разглядывает их не без неожиданного интереса.
— Ну и что все это обозначает?
— Это обозначает, Фрол Максимыч, что мы тебя судить будем. Не боись, все по процедуре… Допросы, следственные эксперименты, суд, приговор… — объясняет Лыков.
— Добровольцы, значит… Раз державный суд за всю жизнь меня не ущучил, вам зачесалось.
— Похоже, что так.
— Доиграетесь ведь, Серега. С системой государственности в такие игры только придурки играются… Ну и что вам от меня надо?
— Начнем с обстоятельств смерти Чугунова Николая, то есть Чуни.
— Не торопись, Лыков. По процедуре так по процедуре. Я официально заявляю, что тут нарушаются мои законные права как человека и гражданина… И заявляю всему составу вашего суда полный отлуп, то есть отвод, потому как каждый из вас полный самозванец и, пользуясь моим беспомощным положением, сводит со мной свои личные счеты. И у меня вызывают серьезные сомнения ваши моральные качества.
— Дед, ну ты даешь!
— А ты заткнись, внучек. До тебя еще очередь дойдет. Ну, вот наш замечательный шериф Сергей Петрович Лыков… Он же мне никогда простить не сможет, что это именно я из него, дембеля голоштанного, человека делал. Он же в слове «еще» четыре ошибки делал… «Исчо!»… А я его в школу милиции…
— Было, Лыков? — спрашивает Касаткин.
— Было.
— Да только ли это? Я ему каждый год на ремонт его ментовского гадюшника отстегивал… Половина мотоциклетов с колясками на мои куплена… Я ж тебе в горотдел даже глобус дарил… Обратной стороны Луны… Кредит тебе на домушечко… Безвозвратный… И все-то он у нас ведал, Лыков-то, что в городе деется, только помалкивал да вовремя отворачивался. Чего ж теперь ты завелся, майор? Погоны сняли? Безгрешный ты мой…
Степан Иваныч даже бледнеет растерянно:
— Я как-то не очень понимаю: кто тут кого судит?
— А вот тебе лучше вообще помалкивать, Степа. Я тебя понимаю — ну, затащили тебя в эту шайку-лейку… Ты ж сам сроду ни на что не решаешься. И еще я так понимаю, что это ты не со мной разбираешься. Это ты мне Серафимы простить не можешь. А в чем моя-то вина? Я тебе девушку с рук в руки по чести сдал… Нераспечатанную… А если ты не мужик вовсе… в койке жену удержать не можешь… Я-то при чем? И ты что? Ни о чем не догадываешься? Про Большого Захара, про остальных…
— Это же твоя дочка, дед! Прекрати! — возмущается Зиновий.
— А… Зюнечка… Иуда наш фамильный… Весь в мамочку… Улыба ты наша придурочная… Та отца родного ободрала как липку, этот вообще всех нас одним чохом Лизаветке продал. Чем же она с тобой расплатилась, Зиновий? Этим самым? Уже? Или все впереди? У тебя же мозгов нету, ты только этим местом и соображаешь. Только где она теперь? Твоя Лизавета? Ась? Вон, в камере, в области тараканов кормит… И там ей кранты!
— Зиновий, не заводись. Вот тут ты ошибаешься, старик. Мы узнавали… Выпустили Лизавету Юрьевну Басаргину под залог. Она теперь на воле.
— Что?! — На старика страшно смотреть. — Как это — выпустили?! Вашу мать! Я же ему запретил! Говорил же я ему… Продал Лизку, сучий потрох? Нет… Точно… Продал… Ну, Захарий…
— Вот к Захарию и вернемся.
— А ты кто такой? Ну у этих хоть морды знакомые, а тебя я и знать не знаю. Откуда этот хмырь взялся, мужики?
— Ты его дочку-семилеточку и жену молодую на автомобиле Басаргиной на дно Волги отправил.
— Ах вот оно что. Только это… как бы и не я…
— Ты, дед, ты.
— Ну извиняй… Тогда, конечно… что ж, что ж, промашечка вышла… Ошибочка… Случай такой… случайный…
— Ошибочка?!
Касаткин вздергивает его одной рукой за шиворот.
— Христом Богом, милый, Христом Богом… Только не убивай, только не так… Не надо…
С брюк Максимыча на пол стекает струйка мочи, он опускается на колени.
— Колите дальше эту мразь. Я не могу больше. Я же придушу его тут… Как крысу…
Касаткин поднимается по трапу на палубу, распахивает люк, слышно только, как медленно и тяжело бухают его сапоги по металлу.
— Ах, беда-то, ах, стыд-то… Обмочился дедушка… А ведь было же оно… было…
— Что было?
— Предчувствие.
…Карловна сгоняла в Сомово. И вернулась с хорошими известиями. То, что Агриппина Ивановна снова внедрилась в дом, меня не удивило. Она просто не могла оставить Гришуню одного. Но то, что Элга обнаружила в нашей кухне Касаткина, который хлебал Гашин борщок, меня несколько озадачило.
Карловна сказала, что пловец проявил мощный интерес, но не столько ко мне, сколько к тем условиям, в которых я содержалась. В смысле заборов, охраны, сигнализации и прочего.
В общем-то, содержалась я неплохо. И если не считать того, что на ночь я была вынуждена накрепко запирать спальню, нормальная жизнь как-то незаметно снова стала интересовать меня.
Правда, прапорщица Мордасова таскалась за мной как тень, и я засекла, что наши наружные телекамеры на вертлюгах постоянно поворачивают вслед за мной свои всевидящие глазки.
Запиралась я из-за Туманского. Он почти каждую ночь отсылал Мордасову и сидел часами под дверью.
Ничего не делал, просто сидел, курил трубку, иногда осторожно покашливал, к рассвету обычно уходил.
Я не понимала, на что он надеется.
Или его просто скука одолевала?
Я уже четко продумала маршрут своего будущего побега — на связанных в канат шторах из окна спальни, но не вниз, а вверх, до крыши, там до тыльной части здания, с которой можно спрыгнуть на плоскую крышу конюшни. За конюшней торчал разросшийся за лето разлапистый молодой клен, который осенью забыли обрезать, и ветки его уходили на волю, над оградой с колючей проволокой и проводами сигнализации поверху.
Если ветка подо мной не обломится — можно считать, что я смылась.
Цой меня откармливал как на убой — в основном фазанятиной, но не петушками, а курочками и мясом кабарги, а также маринованным папоротником-орляком, который он считал панацеей.
Конечно, я ни черта не знала, что там творится в моем Сомове, но делала вид, что примирилась со своей судьбой, и старалась даже горничных ни о чем не спрашивать, хотя некоторые были сомовские. Впрочем, откровенничать со мной им было просто-напросто запрещено.
Местом моего будущего обитания я избрала остров Мальорку. И даже начала учить испанский язык. И даже пела романсы на испанском. Насчет кабальеро и всего такого…
Карловна насквозь видела все мои штучки, Кузьма, конечно, тоже. Но они как-то странно помалкивали.
У них был очередной бесконечный медовый месяц. Если восстанавливать события хронологически, то в ближайшую пятницу в Сомово должен был прибыть сам Захар Кочет.
Явление высшего начальства народу в Сомове всегда вызывало переполох.
Так случилось и на этот раз.
В начальники нашей ментуры пытались приподнять капитана — кореша Лыкова. Но тот приподниматься отказался. Якобы из-за заочной учебы на юрфаке. Просто исполнял обязанности, пока кого-нибудь подыщут на стороне.
Но выстраиваются наши менты на развод ровно в семь утра, как при Сереге. Их уже обмундировали по-зимнему. Плюс по случаю повышенных мер безопасности заставили напялить поверх курток бронежилеты. С утра подморозило — будь здоров. Ну, при ясном солнышке — всегда так.
Кореш-капитан объявил экипажам и просто патрульным:
— Значит, так. Прибытие руководства ожидается к девятнадцати ноль-ноль.
Кто-то тут же выдает:
— Вот только холодрыги нам не хватало, так еще и эти…
— Разговорчики! Патрулирование по утвержденному распорядку. К восемнадцати ноль-ноль ты, ты и ты… к Дворцу культуры… В пивных не засиживаться, к Гоги не заглядывать, в киосках себя не греть. Увлекающихся граждан, которые приветствуют и отмечают наступление календарной зимы, на улицах не оставлять, а вежливо направлять и, по возможности, развозить по домашним адресам. Будут наливать — отказываться. С Богом, мужики. Скорей бы этот день проскочить. Митрохин, задержись.
Менты разъезжаются. Кроме Ленчика, который браво стоит в бронежилете, с автоматом, у своего «жигуля».
— Где твой напарник? Витька где?
— Да у него вот такой чиряк выскочил… И главное где? На пятой точке. Ни сесть, ни лечь… Куда ему?
— Вечно у вас… Как начальство в город — всегда у вас чего-то вскакивает. Ладно… Ты Лыкова давно не видел?
— Давно.
— Чудно как-то. Даже не заходит.
— Обидели. А новый когда будет?
— Когда пришлют — тогда и будет. Тут такое дело, Леонид… Ты то корыто брошенное… возле бывшего рыбзавода знаешь? «Клара Цеткин».
— А че там такое? Это же черт-те где за городом. Там же пустыня одна.
— Вот и я думаю: с чего это — черт-те где, а он туда ходит. Четыре раза рыбаки с лодок видели… Он, Лыков… И с судками какими-то… Пищевыми…
— Так, может, он там собак разводит? Он мечтал собак разводить… По достижении выслуги лет… Так не дали же…
— Ты не отклоняйся… Покатайся по маршруту, оцени обстановку… Ну и если позволит, мотнись-ка туда, а?
— Заметано. Так, может, его сразу и сюда привезти? Или прямо во Дворец культуры… на встречу с общественностью этого… Кочета…
— Ты что? Обалдел? Ни в коем разе! Его на этих из области без намордника теперь выпускать опасно.
В общем, Леньку Митрохина занесло куда не надо.
Подогнав «жигуля» к ржавому корпусу «Клары», он обнаружил, что из вентиляционной трубы над машинным отделением идет топочный дым.
Ленька удивился, полез на палубу.
Приподнял люк и обалдел еще больше: внизу у переделанной под печку железной бочки давал драгулей Фрол Максимыч в мятом пальто, закутанный по-бабьи в шарф и прикованный наручниками к какой-то вертикальной трубе. Старец поднял башку и крикнул сердито:
— Эй… Кто там… Помоги…
Ленчик съехал по трапу вниз и уставился ошалело:
— Твою мать… Фрол Максимыч… Ты как сюда попал?
— Заблудился.
— А чего ты тут делаешь?
— Не знаю.
— А кто ж тебя так-то?
— Отморозки какие-то. Не наши.
— Чего хотели?
— Денег. Чего же еще?
— Господи… Ты же весь синий… Сдохнешь же…
Ленчик освободил его от наручников, снял с себя бронежилет, автомат, стянул теплую форменную куртку.
— И как ты только тут не окочурился… Погоди, погоди…
Ленчик снял с себя и надел на него свою шапку и укутал в куртку.
— Слушай, может, мне Лохматова со «скорой» вызвать?
— Не надо мне Лохматова. Я сам себе «скорая»… Вроде бы уже ручки-ножки теплеют… Так что ты выводи меня отсюдова, Леня, а там я и сам… Ножками… Ножками… Ковыль… Ковыль…
— Сиди уж… «Ковыль-ковыль…» Отогревайся… — Он включает рацию. — А я покуда на дежурного выйду.
— Не надо дежурного, парень, — шепчет старец. — Никого мне не надо. Они думают, что меня нету, а я есть. И я к ним приду… Они меня не ждут, а я приду.
— К кому это «к ним»?
— А ко всем, юноша, ко всем.
— Дед, ты чего? Сдвинулся?
— Положи эту штуку, сопляк! Кто тебе на день милиции часы вручал…
— Да им три копейки цена… Это ты не часы нашим вручал, это ты себя показывал… — По рации: — Дежурный, я ППС четыре… Прими сообщение…
Никакого сообщения никто не принял. Когда трое смелых (без Степана Иваныча) привезли на Зюнькином мотоцикле термос с горячим, Ленчик Митрохин лежал в трюме машинного отделения, раскуроченного на металлолом в прошлом веке, в позе младенца в утробе, и под головой его расплывалась кровь, от которой еще шел пар. Ни автомата, ни рации рядом с ним не было.
— Живой? — спросил Касаткин.
— Теплый, — сказал Лыков.
— Закутай его. Я наверх.
— Только ты мне его… пулей не трогай… Я с ним сам… Сам я…
Касаткин не успел головы высунуть из люка, как по палубе загрохотало из автомата. Очередь была короткой, но в пустом железном корпусе звук усиливался неимоверно, и казалось, что бьют по перепонкам молотом.
— Развоевался, старичок! — крикнул сверху Касаткин. — Ах, какой старичок… Ладно, повоюем…
Через пару дней Зюнька мне сказал, что хорошо видел, что сделал с главным Щеколдиным Денис.
Он не стрелял в деда из своего наградного пистолета, хотя мог бы. Он просто исчез, провалился как сквозь землю.
Там, где на берегу лежал старый деревянный баркас, Фрол Максимыч разносил лодку из автомата в щепу. Он лежал под бортом «Клары» и невнятно что-то кричал.
Потом смолк, прислушался к тишине, пошел к прошитому насквозь баркасу и осторожно заглянул за него.
И тут же за его спиной, очень близко, встал Касаткин.
— А ручоночки-то у тебя ходуном ходят, — сказал он. — Трясутся ручоночки. Это тебе не детей в Волге топить.
Старец молча вскинул автомат, и тут Денис выстрелил. Как-то снизу. Но не в деда, а в оружие.
Фрол Максимыч, вскрикнув, выронил митрохинский АКа и замотал руками как от ожога. Наклонился, чтобы поднять его. Но новым выстрелом Касаткин выбил фонтанчик песку, который запорошил тому глаза.
Старец молча побежал прочь.
А Денис шел за ним даже неспешно как-то.
Старец остановился вдруг и заорал истошно:
— Суд придумали, а? Так я вам и поверил… Мужик, ты кто?! Сколько тебе за меня заплатили? Даю больше! Кто тебе меня заказал? Серафима?
Касаткин стреляет ему точно под ноги, заставив возобновить бег. Через десяток шагов Максимыч, задыхаясь, приостанавливается:
— Захар?! А… Понял… Все понял… Зиновий?!
Касаткин вновь страгивает его с места, стреляя под ноги. Максимыч уже хрипит, задыхаясь, держится за сердце. И падает на колени.
— Да стреляй же, сука! Что ты меня как зайца гоняешь?
— Ты не заяц — ты волк, — говорит Касаткин глухо, меняя магазин в пистолете. — Вперед!
Он стреляет почти равнодушно, почти не глядя, но точно в песок под коленки Максимыча. Тот с трудом поднимает себя, пытается бежать, падает, ползет и вновь поднимается, гонимый страхом перед этим неизвестным ему черным человеком.
Так они уходят в жухлые камыши за развалинами рыбзавода. Потом выстрелы обрываются и становится тихо.
Когда Зиновий заезжает на мотоцикле в камыши, видит — Касаткин сидит на корточках и швыряет камешки в черную как машинное масло стылую воду. Фрол Максимыч лежит чуть поодаль, уткнувшись лицом в песок.
— Можешь не смотреть. Никакого кровопролития, просто несчастный случай. Думаю, инфаркт. Старый человек… Сильно перетрудился… Хотя я очень сомневаюсь, что он был человеком… А как там мент?
— Ленька? На столе у Лохматика.
— Ну, я пошел.
— Куда это?
— Да тут у шоссе стоянка платная. Там «жигуль» мой… Хурда-мурда всякая… в багажнике…
— Какая еще мурда?
— Для дела, Зюня, для дела…
…Господи, как же он меня в тот вечер напугал! Я и не заорала-то тоже с перепугу — просто глотку заклинило. Представляете, в стекло снаружи что-то поскреблось. Я пошлепала к окну спальни, сдвинула штору и обмерла. Снаружи за стеклом висит совершенно черный с головы до пят повешенный, то есть висельник. Лица нету, глаз не видно, даже руки черные. Длиннющий такой. И так беззвучно покачивается на каком-то невидимом канатике.
Потом поднимает руку, отворачивает черную перчатку и стучит по часам, давая мне понять: пора, дура!
А я стою столб столбом и просто не знаю, что мне дальше делать: диверсанты, да еще такого класса, в моей жизни еще не случались.
Карловна до сих пор писается со смеху, потому как именно она по настоянию Туманского должна была собирать меня в дорогу на мою Мальорку. Уже и самолетик был зафрахтован. С вылетом из Мячкова.
Ну, подходят они к дверям спальни, возле которой листает дамский журнальчик моя охранница Мордасова, встающая в стойку почтительности.
Туманский и спрашивает:
— Ну как она?
— Отужинала рано… Прямо тут, в спальне со столика… сок грейпфрутовый, творожники Цоевы, из сои которые, сдоба, чай. Как всегда, без вас…
— Можешь не напоминать, что без меня, это я и так помню. Как настроение?
— Да ничего настроение… Веселая…
— Даже так? А что она там сейчас делает?
— Так спать легла.
— Придется будить, Карловна.
— Будите.
— Лиза, — стучится он деликатно в дверь. — Лизавета, Лизавета Юрьевна! К вам можно? Не беспокойтесь, это всего лишь деловой визит…
— Не… Что-то не то… — вслушивается Мордасова и, разбежавшись, вышибает с треском дверь плечом.
А спальня совершенно пуста. Только ветер вздувает шторы на распахнутом в ночь окне и хлопает створками.
И ни следа…
Ни намека…
Абсолютно ничего…
— Господи! — ахает Мордасова. — Да что она? Испарилася? Этого просто не может быть!
Нужно отдать должное Сим-Симу. Как утверждает Элга, он сказал:
— С этой женщиной может быть все…
Посмотрел в окно, пожал плечами и вышел.
Через минуту на воротах и обеих вышках врубили ревуны тревоги. Но Туманский сказал, чтобы их выключили.
А я, совершенно обалделая, забыв обо всем, сижу, прижимаясь плечом к Касаткину, который ведет машину. Он будто недоволен всем, что произошло. Когда впереди начинает слишком часто мелькать свет встречных фар, я приподнимаюсь.
— А куда это вы меня везете, Денис?
— Я бы рекомендовал Москву. У меня поживете: там безопаснее.
— Остановитесь!
Он останавливает машину.
— Нет, миленький, так не пойдет. Я уже по этой земле свое отбегала… Больше не буду… Мне домой надо… туда… к моим…
— Вообще-то мне говорили, что вы ненормальная… Но чтобы до такой степени?
— Вытряхивайтесь из-за руля… Я сама поведу…
— Черт с вами!!
— Со мной вы… И это гораздо приятней… Правда…
Минут через сорок мы тормозим у черного хода Дворца культуры. Дежурный мент из сомовских только пастью хлопает, когда узнает меня.
— Тсс… — говорю я ему. — Где Серега? Лыков где?
— В зале.
— Учтите, мадам! — сухо замечает Касаткин. — Я вас больше спасать не собираюсь.
— И не очень хотелось.
Скоро мы вылезаем с ним на балкон где-то возле отверстия кинобудки. Здесь обнимаются малолетки. На нас никто внимания не обращает. Пловец почему-то все время рассматривает меня, а я вся там — в зале!
Обстановка абсолютно та же, что была на репетиции моей так и не состоявшейся инаугурации: тот же хор на сцене, те же гербы и знамена. В зале среди прочих — Зиновий, Лыков.
Степан Иваныч как лицо официальное — за столом президиума. Рядом с ним пиарщики и помощник Лазарева — Аркаша.
На трибуне Кочет. Он благожелательно следит за тем, как четыре малявки исполняют танец маленьких лебедей и затем под одобрительный гул и аплодисменты хора покидают сцену. Хлопая вслед лебедятам, он произносит:
— А теперь я хочу дать слово Аркадию Петровичу Красавцеву, человеку, которого лично я и областная администрация смело выдвигаем на пост вашего градоначальника и которого мы обещаем поддерживать всеми нашими возможностями и усилиями… Прошу вас, Аркадий Петрович…
Ага!
Вот оно как!
Значит, я уже вычеркнутая?
Без меня меня женили…
А теперь без меня же и разводят?
И как это Аркаша на Захаров пряник покупается?
Вроде приличный парень, а Иуда…
А тот перетаскивает себя из-за стола на трибуну, перебирает листки и надевает очки.
— Прежде всего, я хочу уверенно заверить собравшихся, что мы сделаем из нашего Сомова город, которым мы все вместе будем гордиться! Тем более что я намерен решительно избавляться от чужаков, пробравшихся к власти, призову новых людей, которые помогут нам неукротимо и победоносно двинуться вперед!
— Интересное кино, Аркаша! — ору я, свесившись с балкона, отпихиваю Касаткина и ссыпаюсь вниз. Прямо к выходу на сцену. Хористы перед мной не то радостно расступаются, не то с перепугу шарахаются. Но до сцены я добираюсь.
В зале начинается шухер.
Парикмахерша Эльвира, вскочив, вопит:
— Лизка! Выпустили?!
— Я выхожу сама, — нагло заявляю я.
Я слышу, как за моей спиной булькает и закипает Захар Кочет:
— Что за черт! Откуда она взялась?!
Кыськи я не вижу, но моя гвардия, топоча ножками, скандирует совершенно дурацкое, но победное: «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это… И за это, и за то я куплю тебе манто!»
Пацаны, обрадованные возможностью побазарить, свистят и поддерживают девушек топотом. Общий хай.
Это уже не шапито. Это уже Колизей.
Все решается тут. Порвут ли административные тигры-людоеды нас в куски или начнут вилять?
Как ни кинь, а тут уже не просто публика — население!
— Тихо! — вскидываю я обе руки. — Кончайте базар… В общем, так… Я здесь, и я говорю вам: «Добрый вечер, город!» А теперь давайте разбираться — кто я… кто вы… и что здесь делают эти посторонние люди!
…Серафима наводит последний марафет перед зеркалом в спальне, готовясь к вечернему торжеству. Кыся хмуро наблюдает за нею.
— Мам, ну там же весь город… Девчонки… А мне дома сидеть?
— Один вечер посидишь. Ты за шампанским сгоняла?
— Да. А у тебя что, сегодня гости будут?
— Возможно… возможно…
В дверь звонят.
— Открой, пожалуйста.
Кыся открывает Аркаше.
— Добрый вечер, Серафима Федоровна!
— О! И Аркаша здесь.
— Захар Ильич меня к вам послал.
— Сейчас-сейчас… Я почти готова… А где будет банкет? В Дубне? Или у Гоги?
— Какой там банкет? Он… ну, в общем, он просил передать, что ситуация сильно осложнилась буквально за последние минуты.
— Какая еще ситуация?
Кыся загружает шампанское и фрукты в холодильник, когда из гостиной раздается звон разбитой в ярости посуды. Кыся бросается туда и видит, что Серафима сидит у зеркала, закрыв лицо руками. А помощник подбирает осколки вазы с паркета.
— Мам, что с тобой?
— Закрой дверь!
Кыся, пожав плечами, захлопывает дверь.
— Он что? Не соображает?! Он же клялся, божился. Все схвачено! Она упакована до конца дней своих! Мудила! Она же не к нему, она же не к вам, она ко мне придет. Я ее знаю. Она придет ко мне… Она придет…
— Мне пора, Серафима Федоровна.
— Он-то, конечно, отмажется. Он всегда отмазывается. Он и от меня отмажется. Захарушка, как намыленный, из любых лап выскользнет. А мне что делать? Мне-то что делать?! Идти во дворец и хлопать ей?
— Мне действительно пора… — Аркадий идет к двери и оборачивается: — И, бога ради, Серафима, не вздумайте на нас бочки катить и клычки показывать… Обломаем…
Помощник выходит.
— Ничего… Ничего… Вы думаете, у меня заначек нету? Глупее Ритки, что ли? Или папочки? — Она резко поднимаеся. — Кристина!
Входит Кыся.
— Так… Я сейчас смотаюсь тут кое-куда… Ненадолго… А ты собери чемоданы.
— Какие чемоданы?
— Твой и мой. Паспорта найди. Ну, помнишь, как мы с тобой в Вену на каникулы ездили: ничего лишнего… Забрось только мои цацки, из барахла — меха… В общем, запихай, что тебе нравится.
— Мы что? Уезжаем?
— Да.
— Когда?
— Сейчас.
— Куда?
— Там посмотрим. Пожалуй, проще всего на Кипр. Там разберемся. Все! Я бегу! К Шапире и обратно!
Кристина пожимает плечами. Шапиро — ювелир из соседнего подъезда. Все Серафимины заначки в брюликах — у него.
Когда мать возвращается, на столе стоит единственный кожаный чемодан. Кыся понуро стоит у окна.
— Твой чемодан я собрала.
— А свой?.. И почему ты еще не одета?
— Я не поеду с тобой, мама.
— Я тебе покажу — не поеду!
Кыся одним движением вспрыгивает на подоконник и толкает створки, раскрывая окно. В раскрытое окно сильно задувает снегом. Кажется, ветер раскачивает тоненькую Кысю.
— Не подходи ко мне, мама, иначе я прыгну… Ты меня знаешь… Я прыгну…
— А-а-а… Черт с тобой! Живи… со своим папочкой…
Серафима пинает дверь ногой, выпихивает чемодан на площадку и выходит за ним, даже не оглянувшись.
Губернаторский лимузин вспарывает ночь на дикой скорости. Заснеженные деревья стелются за окнами сплошной полосой. Визжат то и дело шипованные супершины.
В салоне время от времени вскрикивает Виктория, сопит Петровский, Аркадий опасливо посматривает на согнувшегося, как кот в прыжке, водилу.
Кочет на пределе тихой ярости набирает номер на телефоне правительственной связи.
— Не делай этого, Захар Ильич… Я тебя прошу… — негромко советует пиарщик. — Ты себя просто губишь…
— Распоясались… Они же меня фактически вышибли из города! Я им покажу, кто на этой земле хозяин! Меркулов!.. Кто у тебя на центральном пульте?
А в квартире Серафимы холодно и пусто. К плечу расстроенно-растерянного Степана Иваныча прижалась заплаканная Кыся. Звонит телефон.
— Прости, Кыся… — Степан снимает трубку. — Дежурный по мэрии? А ты знаешь, сколько сейчас времени, дежурный по мэрии? Телефонограмма? Читай! Что?! Когда?! Не заикайся! И не кричи! Так… Так… Вызывай всех! Кто там у нас по форс-мажорному списку… А Лизавета… Лизавета… Уже на месте? Я иду!
Вот так он и начинается, прямо с колес, мой первый рабочий день на прежнем месте. Вернее, первая рабочая ночь. Я еще ничего не успела, ни обнять Гришку, ни увидеть Гашу, ни потрепаться с Зюнькой, ни приголубить Серегу Лыкова, да я и Касаткина уже в упор не вижу — все куда-то отлетает, отскакивает, уносится.
Я понимаю одно — это месть всему Сомову. Кара за меня. И урок на грядущее. Много воли взяли, суслики!
Когда я вхожу с пункта связи в кабинет, тут не протолкнуться. Я все перечитываю телефонограмму, записанную дежурным простым карандашом на бланке, и все никак не могу поверить, что это все — правда.
— Прошу садиться, — севшим голосом говорю я.
Они примолкают.
— Даю вводную… Через час… — Я смотрю на часы. — Нет, уже через тридцать пять минут город будет снят с областного электроснабжения…
— Как это — снят? — дергает усом Марчук.
— Отключен, Богданыч. Где-то там рубильничком — щелк! И тьма египетская, — поясняю я.
— За что же нас так?
— За долги. Формально все по закону и все правильно… Тридцать семь миллионов еще на нас висят… Это еще Маргариты Федоровны наследство, но энергетикам это до лампочки. Должен — плати!
— Быстро он нас… К ногтю! — прерывает меня Лохматик. — Обиделся, видать, мощно… Это как же он команду энергетикам дал? Прямо с дороги?
— А может, они сами? Электрики?
— Не смеши… Пока он не чихнет — они не пошевелятся. А вообще-то он эту хреновину, по-моему, давно придумал, вот и завел нас, а теперь нам же — чтобы вся область видела — показательную порку!
— Какой прогноз на завтра?
Начпорта пожимает плечами:
— Уже на сегодня… Временами мокрый снег… К утру заморозки… К концу дня резкое похолодание…
— Когда можно пустить нашу резервную теплоэлектростанцию?
— Оба котла на прогреве, чтобы себя не заморозить, но городу мы пока ничего дать не можем: ни тепла, ни энергии.
— Почему?
— Да мы же последний топливный мазут дожигаем… Наливная баржа с мазутом должна была прийти из Татарии в порт под слив еще два дня назад…
— Почему не пришла, Иван Палыч?
Начпорта скалится со злорадной скорбью, все забыть не может, что выборы мне продул:
— И не придет. Диспетчер радиограмму принял… Они уже пустые… Опростались по пути к нам, в Мордасове. Слились там и домой, на Казань…
— Кто им позволил?
— Я могу внести ясность… — Военком как школьник тянет руку.
— Вносите.
— Как военком я информирован. В Мордасове дислоцирована большая воинская часть, а с топливом в зиму — ничего… Захар Ильич пошел им навстречу… Откликнулся! Распорядился…
— А почему об этом ни одна душа не знает?
— Да мне самому удивительно. Я полагал — все согласовано, все в курсе.
— Похоже, что все согласовано, только не с нами.
Лохматов срывается:
— До чего же у нас заботливый господин Кочет… Какое благородство! Какое бескорыстие! Все для армии! А сколько солдатиков за благодетеля-губернатора на выборах голоса отдадут! Но вообще, Лизавета, похоже, мне тоже кранты…
— Почему? У тебя же есть аварийный дизель-генератор… Ну хотя бы на освещение и твои стерилизаторы да кипятильники должно хватить…
— Генератор есть, солярки нету…
Степан Иваныч удивляется:
— Солярка не проблема. Сбросимся — на любой заправке возьмем. Я вот что прикидываю: у нас три четверти жилфонда не на газе — на электроплитах… Что же им? Во дворах на кострах готовить?
— Извините, а с трубами как? — Марчук сейчас здорово похож на Тараса Бульбу. — С канализацией? Я не фокусник, у меня ни один насос без электричества не заработает… Значит, воды питьевой нет, на смыв ничего нет… Да мы же завтра, извините, в дерьме утонем… по уши… Если сразу не заморозимся!
— А мы уже в дерьме… Вон он как нас… Под жабры-то?
— Николаша, заткнись, а? И без тебя тошно… Так что будем делать, сограждане?
Все молчат.
— Вот и я не знаю…
Я подхожу к окну. Сквозь мятущийся снег видна черная река, белеющий свежим снегом высокий берег с освещенными строениями и цепочкой огней на набережной.
Одним махом погружаются в темноту строения и улицы.
И тут же выключается и цепочка фонарей на набережной. Где-то вдали возникает тревожная перекличка автомобильных и прочих гудков. Катится ближе к нам, орет, вопит истошно.
А чего теперь вопить-то?
Наорались…

Глава тринадцатая
НА АБОРДАЖ!

Самое смешное — никто в Сомове и не заметил в те дни, что волею Божией помер Фрол Максимович Щеколдин. Помер вполне своей смертью. Естественной. Инфаркт, он и в Африке инфаркт.
Как-то не до похорон всем было — тут родилку бы спасти. Солярку для Лохматика мы добыли. Генератор у него зафурычил, нагреватели грели что положено. Родильное отделение отстояли.
В мэрии холодрыга как в Антарктиде. Но трубы еще не полопались. Я отпустила всех, кто не нужен, по домам. Ушла и Евлалия моя. А чайник остыл. Я с трудом вспомнила, что Лялька бегала греть его в салон красоты к Эльвире. Они там у себя газовую плитку воткнули на баллоне, на два очка.
Я поплелась к девахам. Сидят вокруг синего огонечка, как французы при бегстве из Москвы, по нос закутанные. Я налила из крана воды, она еще шла, хотя и тонкой струйкой, сижу, слушаю, как они толкуют.
— А я во двор — раз! Темнотища… Орут где-то… машины гудят… Ну, думаю, война… Или рвануло где-то чего-то атомное…
— А я сразу к бабке, в слободу… А у нее в избе натоплено — рай небесный… И что я вам скажу, девочки, русская печка на березовых дровишках — самое то…
— Чудно как-то… Все мы, оказывается, к выключателю припаяны… Щелк! И все! И ничего нету… Помыться горячей воды нету, телик сдох, кино закрыли, на универмаге замок, бабки в продуктовом соль со спичками и мылом сметают, а в электричках битком… Детишек в Москву потащили… Да и по деревням распихивают…
— Всех не распихаешь.
С улицы входит Эльвира в шубе, валенках, шапке-боярке и цветастом платке. Несет новенькую керосиновую лампу.
— А чего это тут мэр делает? — пялится она.
— Отстань… Греюсь… — огрызаюсь я.
— Ух, забирает уже… Забирает… Что же это делается, девки? Что делается! На площадь народищу набежало! Телевидение приехало! С камерами! Весь город там… Все орут… А уж несут Захара Ильича… Во! Уже в газетах… — Вынимает пачку газет. — «Антарктида на Волге», «Про что кукарекает Кочет»… А Семенова прямо в камеру оператору в голос рыдает! Как по покойнику. У нее на птицефабрике цыплятки уже от холода дохнут.
— Да мы тут сами дохнем…
— Хлебзавод стоит… В коммерческих палатках сидят — и впрямь как пингвины. Но еще сидят.
— Что я вам скажу, девки… Все не так, как нам толкуют… У Лизаветы нашей побег был с тюрьмы… По крышам… По трубам… Восемнадцать овчарок по следу пустили — и ни хрена… Она от них слово знает. Ее Гашка обучила. Точно. Все только и говорят…
— А чего ты при ней треплешь? Вот она! Ее и спрашивай…
— Вранье, девки, — отвечаю я. — Все вранье. Собак было не восемнадцать, а тридцать шесть. Остальное — правда.
Они ржут. И то радость…
— Я знаете что думаю, — заявляет Эльвира. — Подлянку нам эту Кочет устроил, точно… Это он нас всех дрессирует… После того шухера в клубе… Завелся… — Показывает на лампу. — Кто знает, как эта штука включается? Куда керосин лить?
— Что-то мы не врубаемся… Горячей воды нету, клиенток нету, а вы нас собрали…
Эльвира выволакивает из-за пазухи мощный журнал.
— Вот! Каталог причесок с последнего первенства мира! Нет практики, будем осваивать теорию.
— Какая теория, Эльвира Семеновна? Закрывайте лавку-то.
— Вот фиг ему! Он думает, что мы тут зарыдаем… На коленочках поползем… Простите, дяденька! А мы работаем… Как будто — и ничего! Как будто как всегда…
Господи, хорошо, что я к бабам хоть с этим чайником зашла. Это мне не просто подпитка — скипидар на задницу.
Хороша мэрша!
Скуксилась…
А они ведь, кажется, уже и не ждут от меня ничего…
Я встаю.
— Спасибо, девочки.
— За что?
— А просто так… Спасибо! И запомните — через двадцать четыре часа будет вам свет! И тепло будет!
— Будет врать-то, Лизавета Юрьевна. Откуда?
— От верблюда!
Через двадцать минут я на станции — есть хоть какие-то цистерны с топливом?
Нету.
Через час — в совхозе под Тверью. Дайте взаймы, жлобы!
Фигушки! Сами такие!
Через два часа в порту. Завтра Волга встанет — делов нету. Начальника тоже. Диспетчер водку пьет с чесноком, говорит — от гриппа лечится. И все глазками странно шмыгает.
Я просматриваю последние радиограммы и холодею от бешенства. Ах ты, сука прочесноченная…
Да вот же он — танкер, наливник класса река — море, с мазутом, в трех часах ходу ниже по Волге.
Я беру гриппозника за глотку.
Только его хрен пробьешь.
Да. Ползет транзитом еще с низов какой-то псих.
Груз действительно мазут…
Отопительный…
Только он иностранец…
Неприкосновенен.
— Из какой страны?
— Азербайджан… «Апшерон-три»… А может, «пять»…
— Куда идет?
— К финнам!
— Сколько там у него в танках?
— Коммерческая тайна.
— Не пустой же за валютой шлепает.
— Это верно.
— Когда у нас будет?
— В семь вечера, Лизавета Юрьевна. Он транзитом идет… Мимо! Здесь не швартуется. Ну, если им переплатить…
— Нечем мне ему платить. Когда будет на нашем фарватере? В границах города?
— Так… Ну, часов с семи вечера в любой момент ждать можно.
— У вас катер еще на плаву?
— Не сходите с ума, мадам. Вы знаете, как это называется?
— Статья двести двадцать семь — нападение на судно в целях завладения имуществом… Пиратство, в общем… От пяти до десяти лет… Да просыпайся ты! Где катер?
…У причала стоит, подрагивая от заведенного мотора, портовый катер. На причале горит костерок, вокруг которого греется шайка «абордажников» в разнокалиберной, но гражданской одежде. Это Лыков, Степан Иванович, Зиновий, Касаткин, я. Все греют руки над огнем. И одинаковые на всех, кроме меня, черные шапочки-маски с прорезями, пока еще вздернутые вверх. Я в теплом комбинезоне. Топчусь, хлопаю руками по бокам.
— Черт, где же это корыто?
Касаткин косится неодобрительно:
— Может, мы без вас? Как бы чего бы…
— Как это без меня? Это без вас всех, может быть, а без меня — никак… Город покуда мой… С меня и спрос…
— Не страшно?
— Не знаю.
— «На абордаж» кричать будем? — интересуется Зюнька.
— Да, может, он и так подрулит?
— Вряд ли… — сомневается Лыков.
— Басаргины, Зюнька, на Волге когда-то купцов потрошили, но вопили они: «Сарынь на кичку!»
— А что это такое? — удивляется Касаткин.
— Не знаю! Но все одно — страшно! А главное — эффективно!
По причалу к нам подбегает диспетчер с мощным биноклем. Вот засуетился человек — как и не гриппозный.
Сообщает почему-то шепотом:
— Идет.
— Под слив все готово, энергетик?
— Как в аптеке… Емкости пустые… Все готово…
Я беру в руки бинокль.
Река очень сильно парит, будто затянутая сплошным туманом, из которого медленно выдвигаются топовые огни и смутный силуэт небольшого, низкосидящего танкера. Стук дизелей почти неслышен.
— Идешь, мой миленький… Идешь, мой хороший… Идешь, мой пузатенький… Иностранец ты мой задрипанный… Где там ракета?
Диспетчер выпускает из ракетницы красную ракету. Я поднимаю матюгальник:
— На танкере… Стоп-машины! Немедленно швартуйтесь!
Танкер отвечает недоуменными гудками.
— Не хочет… Все! Пошли!
Все опускают шапочки с прорезями на лица.
Я решительно направляюсь по сходням на катер. Касаткин, протягивая черную шапочку, останавливает меня:
— Наденьте.
— Еще чего? Чтобы я такую красоту скрывала? Да они там все рухнут… Только от одной моей красоты…
Отведя его руку, я поднимаюсь на катер. За мною бухают бахилами остальные.
Катер набирает ход, режет полудугу перед носом танкера и выходит на редан.
Оскалившись, я стою в страшном напряжении на носу катера, вцепившись в леер. За моей спиной Касаткин. Пустячок, а приятно. По крайней мере, от ветра — как стена.
— И пусть они сдохнут! — шепчу я.
— Кто?
— Все наши враги!
Он смеется.
— Как это? «Сарынь на кичку»?
Я вскидываю руки и воплю свирепо:
— На абордаж!
…Трепу потом было много.
Говорили, что лично я засадила шкиперу под глаз.
Говорили, что меня скидывали в ледяную Волгу…
Говорили, что за этот их вонючий мазут я исполняла стриптиз для капитана в кают-компании.
Говорили, что полкоманды сделали мне предложения руки и сердца.
И еще говорили, что нашим мужикам сломали четыре ребра. А мне двинули по башке какой-то железякой.
Изо всего этого только последнее было правдой. Насчет ребер и железяки.
Но мы им тоже влили.
И вовсе не правда, что мы упились в стельку, когда городу наша аварийная ТЭЦ дала свет. И якобы слышали, как по местному каналу радиокрыса врубила на полную «Я люблю тебя, жизнь…». И как разом загудели авто в сияющем светом Сомове.
Дрыхли мы как суслики прямо на ковре в моем кабинете, и даже на мэрском столе. А Денис Касаткин подсунул свою лапу под мою голову. И мне было удобно так. И даже очень хорошо…
…Аркашка сохранил эту пленку. А записывал он этот разговор на магнитофон для истории восхождения к вершинам Захара Кочета. Через два дня после абордажа. Пленку я расшифровывать не буду. Но вот что там творилось с нашим «вице», я знаю точно. Бледный Кочет стоял чуть не навытяжку с телефонной трубкой в руке:
— Да… Мне дважды звонили от вашего имени, и я… неукоснительно… Нет, это преувеличено… И это сильно раздуто… А вот это просто клевета… Ну что вы, что вы… Это все пресса… С этим мэром у нас превосходные отношения… Были небольшие нестыковки… Нет, как выяснилось, в основе ложного обвинения лежала лишь личная неприязнь… К сожалению, дама, которая организовала эту возмутительную провокацию, для нас недосягаема, поскольку отбыла за рубеж… Господи, но это такая мелочь для области… Каких-то восемьсот тонн мазута… С владельцами танкера и груза все улажено… Благодарю вас… Я понял… Я понял… Я понял… До свиданья…
Кочет осторожно кладет трубку и садится, тупо глядя перед собой.
— Я все записал.
— Что?
— Захар Ильич, ты же сказал — записать весь разговор для истории.
— Сотри к чертовой матери!
— Что он сказал?
— Он сказал, что не рекомендовал бы мне выставлять свою кандидатуру на губернатора. Ты понимаешь, что это значит? «Не рекомендовал бы»…
— Тебе кранты. И куда же ты теперь?
— Куда пошлют.
— Ну, послать могут очень далеко.
— Не хами. А вообще, знаешь, я всегда мечтал о чем-то отдаленном… Уж слишком близко тут Москва… Слишком…
— А что? Есть свободные губернии?
— Да нет, не здесь. Здесь уже все давно схвачено. Их теперь и бульдозером не сдвинешь. А где-нибудь там… Далеко… Где северные олени бегают… За овцебыками… И в мерзлоте мамонты, мамонты консервированные… Не нравится? А ведь еще и острова есть…
— Какие еще острова?
— Да найдем какие.
— Валяй… Я к тебе буду летать… Осьминогов с крабами дегустировать… А ты мне — икру… Бочонками…
— Тебе меня не жалко, Аркаша?
— Мне теперь себя сильно жалко, потому как если Лизавета Юрьевна Басаргина, которая тебя как бобика сделала, станет губернатором, первым делом она — меня в три шеи.
— Кто — губернатором? Она?
— Ну, может, не сейчас еще, но за ближайшее будущее я не поручусь. Это же мадам Вонг волжского разлива… Чума!
…А потом была весна.
А потом я поняла, что ни фига еще не умею.
И все только начинается.
А потом пришло лето.
И как-то я сказала в микрофон:
— Добрый вечер, город! Сегодня последняя пятница июня. И у микрофона мэр города Басаргина. Сначала о приятном. По крайней мере для меня. Я выхожу замуж… Но, кажется, это уже всем известно. Бракосочетание состоится завтра… В шестнадцать ноль-ноль… В нашем загсе, где я уже бывала… Вниманию городских сплетниц: я не давала капитан-лейтенанту Денису Ивановичу Касаткину согласия носить его фамилию. Я Басаргина. И останусь ею. Слухи о том, что мне в качестве свадебного подарка куплен остров в Тихом океане, не соответствуют действительности. А в общем, сегодня я хотела бы не об этом. Я с вами, и вы со мной. И я хотела бы, чтобы так было всегда… Вы со мной, и я с вами… Добрый вечер, город… Добрый вечер!
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Она прошла долгий путь от бомжа до босса. Пережила смерть близких людей, предательство, тюрьму и нищету. Стала руководителем огромной компании и сумела выстоять в жестокой конкурентной борьбе. Теперь она — «леди мэр», и судьба снова испытывает ее на прочность…
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OHa npowna Aonrui nyTs OT 60MXKa A0 6occa. Mepexuna cmepts
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